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Аннотация
В мрачных трущобах гигантского города Бехровия начинается история Бруга – человека, продавшего душу ради мести. Шесть лет назад он впустил в себя тьму иного мира, и теперь его единственная цель – расплата с предательницей. Но холодный город, где бюрократы защищают свои поместья с помощью жутких механизмов и невиданных тварей, не спешит раскрывать свои тайны. Здесь каждый шаг может стать последним, а смерть – не худший исход. В этом темном мире, где мораль размыта, а интриги плетутся на каждом углу, Бругу предстоит узнать, что цена мести может оказаться выше, чем он предполагал.


Е. Л. Зенгрим
Начерно
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Глава 1
Маслорельс
Бруг. Рюень, 649 г. после Падения

Торгаш сказал мне: мол, все дороги ведут в Бехровию. А жрец в храме – что все пути сходятся в преисподней. Тогда-то в головушке сложилось: это не совпадение; Бехровия есть ад на земле!.. И в тот же день я начала убивать.
Хильда Хлеборезка, осужденная на казнь. Последние слова


Банально прозвучит, но любовь нужна всякому, и всякий ее жаждет. Пусть придется врать и идти по головам, она стоит того. Даже впустить беса в свою черную душу — и то будет малой платой за капельку любви.
Бес уже дремлет внутри, но Бруг пойдет дальше. Особенно Бруг.
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Он не станет скрести по сусекам, обхаживая случайных девиц. Он вернет старую любовь — ту, что причиталась ему по праву силы. И наконец-то отомстит.
Потому я здесь. Сижу на скамье, пока меня покачивает из стороны в сторону в такт движению вагона. На груди звякают друг о друга звенья Цепи, а любимая куртка, вороная и чуть хрустящая, второй кожей обнимает плечи. Она будто сроднилась с телом и подходит ему не хуже, чем смолисто-черная борода — моему лицу.
Говорят, то лицо преступника… но всё куда страшнее.
То лицо Бруга.
— И как, говоришь, эта штука называется? — Я прищуриваюсь по-кошачьи, разглядывая плафон, что дрыгается под потолком туда-сюда. — Масло… рельс?
Этот вагон чуточку отличается от остальных. Здесь нет узких полок для спанья, а по коридору не кочуют масел-проводники со скрипучими тележками, нагруженными съестным до отвала. Здесь даже не глушат лампы по ночам. Хоть время и позднее, блики плафона и теперь скачут по лакированным столам и скамейкам, а иногда шаловливо перебегают в сторону и слепят масел-кельнера. Тот чертыхается, секунду свирепо глядит на плафон — и снова трет чашки из-под гешира и кавы, лениво-лениво.
— А? Ну да, ну да, маслорельс, — сбивчиво бубнит сосед по столику, отвлекшись от очередной пинты «Светлого республиканского», вроде четвертой или пятой. — Говорят, чудо масел-техники, ходит только обратно и туда… ну, куда мы едем, собсна.
Это средних лет мужчинка, одетый прилично: узкие клетчатые брюки с замявшимися стрелками, не первой свежести рубашка, перехваченная подтяжками крест-накрест. И растянутый платок на красной, блестящей от пота шее.
— А построил его кто? — Сосед шумно втягивает пену ртом, уставившись на меня поверх кружки. И, почмокав влажными мясистыми губами, сам же отвечает: — Гремлины, етить их. Чудо техники, чудо техники… Тьфу, вонючие недолюды! Уж если б не фирма папаши, ноги моей не было бы в этой, етить, Бехровии… Слышь, Бе-хрен-ровии! Хрен, понял? А-ха-ха!
Он громко хохочет и для весомости хлопает ладонью по столу. Он ожидает бурной реакции и от меня, но я лишь расплываюсь в хитрой ухмылке.
— Не любишь гремлинов, да? — подначиваю его, выплескивая в стакан еще каплю бурбона «Хроки-Доки». Граненое стекло вмиг потеет, как и холодная, из ведра со льдом, бутылка. — И почему же?
— А чего их любить, этих земляных червяков? У нас в фирме никогда недолюдов не работало! Ни свинушей, ни гремлинов. Про упырей вонючих вообще молчу! Я, Вильхельм Кибельпотт, презираю всех, етить, до одного! Хвала Двуединому, что тут их садят в отдельный вагон.
— Ха! Вилли, Вилли… Вот ты сидишь со мной за одним столом, платишь за мой бурбон. Мы с тобой болтаем, весело проводим время. — Кожаная куртка трещит, когда я наклоняюсь к нему. — Да, Вилли, весело же, черт подери?
Вильхельм, помедлив, утвердительно кивает и еще ослабляет платок на шее.
— Отлично, отлично, Вилли, — треплю я его по плечу. — Не забывай: меня зовут Бруг, и я твой друг. Но что, если… Что, если Бруг — тоже недолюд?
На отекшем лице Вилли — мимолетное замешательство, внутри меня — тайное удовлетворение. Недоверчивый, исподлобья взгляд Кибельпотта раздувает в груди огонек превосходства: есть в его тупом непонимании что-то от жертвы. Мои губы непроизвольно растягиваются, обнажая крупные зубы.
— Да не заморачивайся, дружище. Я же пошутил!
— Ты, етить, так больше не шути, друг! — По красному виску спадает капля пота. — Я ж это, презираю всех этих упырей.
— Не ты один. Не ты один, Вилли! — Одним глотком осушаю стакан бурбона, чуть морщусь от горечи: никогда он не был мне по вкусу, уж слишком отдает бочкой, будто жуешь проспиртованную кору… Но я не отказываюсь от бурбона, ведь по себе знаю, как легко обидеть собутыльника. А обижать Вилли — последнее, что мне нужно, по крайней мере пока.
— А пойдем прикончим по папироске, а? — предлагаю я. — В этот раз угощает старина Бруг!
Вильхельм облегченно хохочет, подскакивает с места, спешно собирается. Нетвердыми пальцами пробует развязать узел шейного платка, но только сильнее его затягивает. В конце концов он раздраженно машет пятерней, допив остатки «Светлого республиканского», и направляется к выходу из вагона-ресторана. А я сую за пазуху недопитый «Хроки-Доки»: бурда, конечно, но кто знает, когда еще мне подвернется питейная?
Свободный нужник находится в конце другого вагона. Это каморка с низким потолком, тесная настолько, что мы с Вилли едва помещаемся. Всему виной умывальник, выпирающий слева, и дыра в полу у дальней стены. Ее металлический обод заляпан человеческой неловкостью, а изнутри оглушительно грохочут колеса маслорельса. Над нужником качается веревка, рядом с ней табличка: «Дернуть для смыва». Вполне себе миленько, если забыть, что от дыры нещадно несет нечистотами и кислым, ни на что не похожим запахом масла. Зато глянешь внутрь — и увидишь проносящиеся мимо булыжники, устилающие дорогу меж рельсами. Я подталкиваю Вилли к нужнику: двигай, мол, а сам задвигаю щеколду на двери.
Так, и где папиросы? В кармане только угловатая бутылка бурбона… Как же она меня раздражает! Пусть побудет пока в умывальнике.
— Да где…
А вот и картонная пачка, в том же кармане, мятая и расплющенная. Когда я расправляю ее, на пол сыплется курительный дымлист: несколько папирос не пережили соседства с «Хроки-Доки».
— Эти две, кажется, еще ничего. — Я довольно щурюсь, зажав одну длинную серую папиросу зубами, а другую протягивая Вилли. — Выменял у какой-то шалавы под Стоцком… Да не бойся, Вилли, она была не чумная! — почти кричу, чтобы перекрыть лязг колес под полом. — Видишь красную полоску на бумаге? Полоска, говорю, да. Такая есть только на стоцких папиросах. А пахнут они… — захожусь кашлем, — дерьмом. Черт, да как же тут несет!
Кибельпотт долго трет нос, прежде чем ответить. Голос его меняется, становится гнусавым. Видно, что он старается больше дышать ртом, и теперь говорит с паузами:
— Это еще чего, не сильно-то и воняет… — Вдох. — Вот мы с братьями моими, Билли и Гелли, как-то бывали во Мражецкой кумунне… — Еще вдох. — Это на границе с Рысарством, где дамба проходит. Там, етить, во-о-от такенный квартал у свинушей, прям-таки свинарник!
Вилли глуповато гогочет, но тут же кривится, глотнув воздуха с избытком.
— Кхе, так вот… Ночью мы с братьями, ну, с Гелли и Билли, прокрались на двор одной свинушки… И знаешь чего? Ха, мы сперли у нее свинушонка! Они все спят в бараке, по десять штук, в брезентовых штанах, чтоб грязью да говешками не засрались… — Он брезгливо сплевывает в отхожую дыру. — Так мы схватили его — и бежать. А он визжит, дрянь, как молочный поросенок! Да и выглядит, и воняет, как простой поросенок, только в штанах, етить.
Вилли передержал папиросу во рту и теперь сдавленно кашляет. Я не перебиваю его, только выпускаю облачко дыма сквозь недобрую усмешку. Грудь приятно холодит там, где Цепь скользит под воротом куртки.
— И на костре он тоже визжал, как поросенок! Не хотел жариться, дык мы ему перебили ноги камнем. И даже пахло от него шкварками, прикидываешь, Бруг? — Вильхельм Кибельпотт уже не в силах остановиться, в его глазах вспыхивает огонек. Я вдруг ясно вижу в нем дряблого пацана, мучающего слепых котят. Мальчишку, которого смешивают с грязью даже старшие братья. Который сам потом топит в грязи пищащего звереныша.
А Цепь продолжает ползти, ползет сама по себе, огибая под мышкой плечо, спускаясь в туннель рукава.
Наверное, поначалу Вилли топил котят из чистого любопытства: мол, а что станет с блохастиком, если его вот так? А дольше он может? Ой, как смешно он фыркает, отплевываясь от воды! Но только всё не тонет, не тонет. И чего это он не тонет?!
— Гелли попробовал его на вкус, но тут же стошнился, етить… Так мы запихнули поросю яблоко в рот и бросили во дворе у той же свинушки. Ну, через забор киданули, как стемнело…
Я почему-то вспоминаю отца. Нет, он не из тех, на ком срывались в детстве. Он сам на всех срывался, с младенчества, как хвастал дед, и до сих дней… Последние годы дед уже не хвастал — отец зарубил его в поединке, чтоб занять место барона. Зато все остальные и ныне ползали перед ним, как побитые собаки.
А я ползал усерднее всех, ведь и прилетало мне в разы сильнее. Нагайкой. По спине, ребрам и плечам, пуская кровь и сдирая лоскуты кожи. Отец останавливался только в двух случаях. Во-первых, когда уставало запястье, а уж оно у него было натренировано. Да и устань правая — всегда можно поработать левой. А во-вторых… Иной раз он откладывал нагайку от скуки: в чем интерес хлестать кого-то в отключке? Мальчишку, что не стонет, не скулит, не царапает лоб об половицы?
Уж и не знаю, сколько раз я превращался в половую тряпку. Неживую, скучную. Пропитанную потом и мочой, кровью и отцовским презрением.
— Если б ты только знал, как выла мамка-свиноматка! Вой стоял, етить, на весь свинушник!
Я перехватываю папиросу левой рукой — почти как отец нагайку — и затягиваюсь до отказа. Она обжигает пальцы, позади языка стоит горечь, от дыма в горле уже не продохнуть, но я не чувствую облегчения. Курево не отдает в мозг, не слабит колени, как бывает обычно. А вот колотит меня так, будто выгнали голым на мороз — отец однажды выгнал, и мне не понравилось. Мои губы сжаты, легкие горят, моля о капле свежего воздуха…
Цепь змеей вьется ниже локтя, и первое звено уже гладит ладонь. И я наконец выдыхаю:
— Обними.
Цепь делает рывок. В глазах меркнет, и сквозь белесую пелену гнева я различаю, как металл стягивает красную шею Вилли Кибельпотта. Мои руки помогают Цепи закончить. Хрипы кажутся мне не громче голоса собственной совести, а она очень молчалива. Шепчет что-то неразборчивое, еле-еле, даже когда тот, кто оплачивал мне выпивку, падает на колени. Он царапает ногтями Цепь, но металлу плевать, металл — не шейный платок.
Во мне нет удивления или сострадания — я, кажется, давно не ощущал ни того ни другого. Зато я чувствую гнев и боль и знаком с ними прекрасно. А еще — с жаждой любви. Раз меня не полюбят по-хорошему, я возьму свое насильно. И если для этого нужно «обнять» пару человек… Разве кто-нибудь заслуживает любви больше меня? Разве мне хватало объятий? Так думаю я, Бруг, упираясь коленом в спину своего попутчика, пока шея его не издает хруст.
И хруст этот звучит… окончательно.
* * *
Однажды я услышал от старого безногого контрабандиста занимательную вещь: если смог пролезть куда-то таз, пролезут и плечи. Дальше, мол, дело техники. Сегодня я узнал вторую половину этой житейской мудрости. Оказывается, если пинать кого-то достаточно долго, в дыру клозета пролезет даже такой жирдяй, как Вилли Кибельпотт. Хотя вначале его таз упорно не помещался в отверстии, я оказал ему последнюю услугу. Ведь Бруг — твой друг, помнишь, сучий потрох?
Тот безногий не поделился, как стал калекой, рассказали его дружки: старик застрял в лазе лишь единожды, зато наверняка. Хороший контрабандист — тот, которого сложно найти, а он был профессионалом! И когда его тайный ход наконец отыскали, крабы уже обглодали бедолагу до колен.
Вилли тоже совершает свою последнюю высадку — падение вниз. Сочный шмяк о камни перевала. Хрупанье костей, перемолотых бездушными деталями вагона. Всего мгновение — и последние звуки Кибельпоттова тела тонут в грохоте масел-колес.
«Дерни для смыва!» — напоминает мне табличка. И я послушно смываю за попутчиком, что вышел по ходу движения.
Но Вилли высадился не в полном порядке: помимо пары шейных позвонков и содержимого карманов, я лишил его указательного пальца с безвкусным колечком из фальшивого золота. Такой пухлый палец было трудно откусить, но я справился, и теперь этот трофей отдыхает в пачке из-под стоцких папирос.
Осталось только рот прополоскать. Бурбон подойдет, ведь вкус Кибельпотта соответствует его душонке.
* * *
— Документы, пожалуйста.
Шинель констебля такая же серая, как и его небритое лицо. Глаз не видно под шлемом с кокардой в виде пустой птичьей клетки. У легавых здесь, как погляжу, это любимый символ, он везде: и на касках, и на воротниках, и на рукавах, только материал разный. У хмурого, например, клетка из желтой латуни.
— Проходите. Добро пожаловать в Бехровию.
Но в голосе ни намека на гостеприимство. Выпуская очередного пассажира из вагона, констебль задает шаблонные вопросы и проверяет документы на въезд. Наклоняет по-разному и изламывает страницы, чтобы по буквам прошел блик, потом дотошно трет печати и ищет ошибки в заполнении полей.
Вот у какой-то женщины нашлась опечатка в титуле. Тотчас два других констебля, с клетками поменьше и уже из стали, оттаскивают хнычущую «гвафиню» под руки, гулко стуча сапогами. И я очень сомневаюсь, что они просто выпьют по чашке гешира и посадят дамочку на обратный маслорельс…
Но я другое дело, так? Всё будет в порядке, Бруг. А пока просто возьми себя за то самое и надень эти дурацкие перчатки без пальцев. Успокойся. Не торопись.
— Документы, пожалуйста.
О, вот и моя очередь.
— Держи, дружище. — Послушно протягиваю документы в красной обложке с выдавленным на коже гербом Республики — косым крестом в форме буквы Х.
Констебль неприязненно выпячивает подбородок. Под шлемом не разглядишь, но я-то знаю: он сверлит взглядом скандальный республиканский крест.
— Вильхельм Хорцетц Кибельпотт, — цедит сквозь зубы «латунный», пробегая по строкам. — Цель визита?
— По работе, кум, — пародирую республиканскую манеру говорить. — Надо уладить пару делишек, етить, в фирме моего папаши.
Констебль проверяет порядок печатей, особые защитные чернила, и делает это много дольше, чем прежде. Мне даже кажется, что еще немного — и он нарочно отколупает какую-нибудь букву, а свалит всё на фальшивый документ. И хотя я не сомневаюсь, что мой пропуск — вернее, пропуск Вилли — подлинный до последней странички, беспокойство не покидает.
Но вот констебль закрывает документы, однако возвращать не спешит.
— Последняя формальность, господин Кибельпотт. — Он достает из кармана маленькую неброскую шкатулку. — Предъявите отпечаток.
Вилли говорил об этом, и Бруг подготовился. Но под сердцем всё равно тянет от тревоги.
— Чего отпечаток? — Я сглатываю, в то время как Цепь подрагивает вокруг моих ребер. Она очень чувствительна к психической энергии, а эта шкатулка, похоже, прямо кишит ею.
— Отпечаток пальца, господин Кибельпотт. Вас уже считывали в посольстве, когда выдавали этот пропуск. — Он трясет красной корочкой возле уха.
Ухмыляется, скот. А я-то думал, его хмурую мину ничем не проймешь. Хочется плюнуть ему на латунную клетку. О да, это будет жутко приятно… но и рискованно. Может, в другой раз.
— А, это… — Натягиваю улыбку. — Ну давай, верти уже свою шарманку.
Констебль подкручивает заводное устройство на дне шкатулки, и та раскрывается с подозрительным тарахтением. Внутри тканая подушечка, пропитанная синей краской, и крошечное зеркальце. Малюсенькое, со спичечный коробок, и такое… мутное, что ли. Как озерная гладь у берега, где ил взбаламутили чьи-то шаги. Это зеркальце отлито из менталя — металла, что реагирует на нелюдей.
— Не задерживайте очередь, господин Кибельпотт. Опустите палец на штемпельный валик, потом — на психодиск.
Честно, я в душе не чаю, что такое штемпель, но суть понял, не дурак. Облизываю губы и разминаю руку, ту, которой сейчас потянусь к валику-подушечке.
— Не смажьте чернила, — отзывается констебль. — Если отпечаток не будет похож на тот, что в документах, то…
Сам знаю что. А вот тебе лучше не знать.
Подушечка должна быть прохладной на ощупь, но я ее не чувствую. А вот палец, напротив, руку холодит — быстро остывает, зараза. Ну, и что там? Кажется, окрасился. Хотя как тут быть уверенным, раз не ощущаешь прикосновения? Было бы странно, ощущай я им хоть что-то, палец-то мертвый, ничуть не живее самого Кибельпотта, которому принадлежал. Стараюсь двигаться естественно, как если бы не удерживал обрубок внутри исцарапанной перчатки.
Кусочек настоящего Вилли оставляет на зеркальце темно-синий след. Для меня это просто овальное пятно, но для подошедшего «стального» констебля всё иначе. Под правой бровью у него странная конструкция из кучи линз и рычажков, и он, зажмурившись невооруженным глазом, суетливо склоняется над шкатулкой. Дергает рычажки — и линзы тасуются, как игральные карты. Наверное, в порядке их движения есть смысл, но для меня это сродни колдовству. «Стальной» упорно крутится над запачканным зеркальцем, а потом, вздохнув, — над страницей в документе, где тоже есть отпечаток. Его при жизни делал сам Вилли.
— Совпадают, господин главный инспектор.
Я расплываюсь в довольной улыбке. А ты чего ожидал, господин главный хмурый черт?
— Уверен? Проверь еще на психику, а вы, — понижает голос «латунный», обращаясь ко мне, — еще раз положите палец на психодиск!
— Это мне снова пачкаться, кум? — Я скрещиваю руки на груди, суя их под полы куртки. — Сколько можно?
В очереди уже недовольно бухтят. Слышу за спиной цоканье языком, нервное топтание… Кто-то, набравшись смелости, даже повторяет мой вопрос, но уже более возмущенно:
— Да сколько можно, господаре?!
Умничка. Эти люди нравятся мне не больше прочих…
— Нет, сразу на психодиск. Побыстрее!
…Но их шумная толкотня бывает полезна. Например, можно успеть спрятать какую-нибудь мелочь. Скажем, обрубок пальца.
Зеркальце на ощупь что лед: кажется, передержишь палец самую малость, и он прилипнет, как язык к дверной ручке в лютый мороз. Говорят, менталь раскаляется, тронь его упырь или одержимый, и тут уж даже самый крепкий поморщится. Но даже если не подаст виду… всё равно напрасно: легаши, может, не самые умные товарищи, однако запах паленой кожи ни с чем не спутаешь.
Я, к счастью, не упырь. Да и бес надо мной не властен… вроде… Однако и человеком меня назвать с уверенностью нельзя. И как узнать заранее, расплавит тебе кожу или нет, когда даже спросить не у кого? Сложно предсказывать будущее, когда и решить не можешь окончательно, исключение ты или ошибка.
Я держусь невозмутимо, разве что щека предательски подрагивает. Чешу ее без желания, но с таким мстительным рвением, словно это она во всем виновата. Она, а не мои расшатанные нервы.
— Ну что, кум, — щека горит в том месте, где ноготь был особенно груб, — теперь-то я могу идти?
«Латунный» констебль не отвечает, лишь досадливо захлопывает и сует в карман шкатулку.
Впереди морено-деревянный проем, ярко-плафонный и теплый, за ним — бесцветная улица, где пропадают за ограждением редкие пассажиры. Пропадали, пока я не устроил затор… Прибехровье пахнет влажными сумерками с примесью угольной пыли и кислятины масла. Казалось бы, вот оно, дерзай! Однако какое-то трусливое сомнение держит меня за пятки, не давая сойти с места, будто окоченевшие руки Вилли Кибельпотта проросли сквозь пол, желая вернуть откушенный от них кусочек. У меня нет выбора: маслорельс обратно не пойдет, только дальше и дальше к центральному вокзалу, людному и яркому. Но я должен побыть в тишине, собрать половинки себя воедино.
В грудь тыкается документ на въезд, красный, с косым крестом. Это подстегивает, и я срываюсь с места, пропадая в незнакомом городе. Вдогонку мне летят слова констебля, но мысли мои слишком зациклены, чтобы уловить еще и чужие. Последнее, что я помню, — низко надвинутый шлем с желтой кокардой и шевелящиеся губы.

Глава 2
Прибехровское радушие
Бруг. Рюень, 649 г. после Падения

Банды – бич любого крупного города, салаги. Но нигде и никогда преступность не была так годно организована, как в Бехровии – великане средь всех людских поселений. Впрочем, и констебли не лыком шиты! Покуда жив наш народ, мы будем рубить и дознавать. Не устанем сажать сволочей в птичьи клетки.
Штепан Хламмель, главный констебль Бехровии. Речь перед рекрутами

Прибехровье — густое нагромождение безликих зданий. Серые и одинаковые, они коптят небо сотнями труб и кажутся еще серее этим странным вечером, когда у меня окончательно сдают нервы. Башмаки рушат при каждом шаге барханы пыли, черной от жженого угля. Чем дальше шагаешь, тем плотнее эта душная дымка облепляет, от клепаных подошв до воротника куртки. Еще крошечка — и вот ты уже весь состоишь из пыли.
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Я вспоминаю других сошедших здесь. Людей рабочего толка. Нескладных мужчин в простой мещанской одежде, мужчин с грубыми лицами, потертых и местами пропитых. И обязательно с гигантскими тюками вещей откуда-то из Республики: товары, сырье для артели[1], пшено на месяц вперед. Я вспоминаю и женщин, уставших и тусклых, женщин в унылых бурых платьях, скрывающих всё, что есть у них ниже подбородка, кроме сломанных ногтей и туфель, истертых ходьбой. Волосы в пучок, гостинцы, ладони в мозолях.
Прибехровье — унылое царство смога, где обитают мужчины, похожие на больших жуков, и женщины-мотыльки, что научились сливаться со стенами, грязными от сажи. Они возникают из темноты, всего на секунду — и вмиг рассыпаются в дым и гарь. Прибехровье чадит, как отсыревший факел, а пахнет так, будто с факелом отсырели еще и пропотевшие мужицкие тряпки, десяток крыс и старый масел-котел.
Цепь сдавливает ребра — она недовольна. Что не так?
Тут я понимаю, что целую прорву времени просто брожу. Хожу по случайным переулкам, как неприкаянный, сворачивая по наитию. На плечи налип слой угольной пыли, а ноги увязли в ней же по щиколотки.
Постоялый двор бы. Или пивнушку. Да хоть какую дыру, лишь бы нашелся там свободный угол. Нам с Цепью много не надо: расспросить местных, прикорнуть до утра — и дальше искать. Искать, рыскать, разыскивать. Ух, клянусь Пра, я переверну этот город вверх дном… но найду тебя, мелкая дрянь. Найду, накажу и заберу обратно, и хочешь не хочешь, а будешь со мной.
Пса крев, как же спутанно в голове, когда делишь ее с бесом! Уймись, грязное отродье!
Итак, нужна крыша над головой, но как тут разберешь, когда ни вывесок, ни зазывал? Вернее, таблички качаются, однако покрыты толстым слоем нагара, и в окнах темно. Кажется, свет умер даже за мутными стеклами уличных фонарей.
Решаю идти по запаху. Останавливаюсь, где шел, и закрываю глаза. Теперь я один большой нос, что решительно старается не замечать вони отсыревших крыс и старых масел-котлов. И этот нос чует шлейф чего-то хорошо знакомого…
Спирт!
Мой сосед по черепной коробке довольно гудит. Он — кровожадная тварь, с которой я не желаю иметь ничего общего, но связан общим телом. Впрочем, некоторыми вещами мы грешим оба, например выпивкой.
Что, отродье, Кибельпоттов бурбон раззадорил твою порочную душонку?
Лицо начинает жечь, пока только вверху лба, но без спиртного это ненадолго. Чем дальше я крадусь по вязкому следу, тем сильнее жжется и тем отчетливее становится запах. Он утекает в узкую улочку впереди, и я бросаюсь за ним, чтобы поймать за хвост. Однако вместо него нащупываю разочарование: спирт пахнет не совсем спиртом, а чьей-то пьяной глоткой. Она хотя бы знает, где надраться. А еще закусывает вяленой пелядью.
Я попадаю в неухоженный дворик. Его убранство — груды скарба, несколько кадок с мутной водой и два скромных птичника, пустующих, но загаженных вусмерть. А посреди всего этого богатства трое мужиков зажимают женщину, настолько уже перемазанную в пыли и саже, что возраст ее можно лишь угадать. Пока я достаю папиросу, мужики заняты своими делами: один заламывает бабе руки за спиной, другой, чертыхаясь, борется с бляшкой на ремне. А третий визгливо хохочет в тени птичника, обнимая крупный металлический цилиндр. Женщина неясных лет лягается бойко, но тот, что с ремнем, и не пытается увернуться — слишком пьян.
Цепь настороженно елозит под мышкой.
Я чиркаю спичкой, и пламя бьет по глазам непривычно ярко для Прибехровья. Подкуриваю папиросу с другого конца, затягиваюсь — и лоб потихоньку остывает. Жаль только, что курева надолго не хватает: облегчение приходит и уходит, как легкая слабость в ногах, а вот боль, раскалывающая лицо пополам, остается. Черт, поторопить их, что ли?..
— Ау, насильники, — мой голос чуть ниже от дыма во рту, — вы скоро там? Дело есть.
Меня встречает немая сцена: все трое обернулись ко мне, на их лицах недоумение, разве что разной степени насыщенности. Меньше всего удивлен тот, что боролся с ремнем, его бритое лицо с перекошенным носом прямо-таки брызжет агрессией:
— А ты чого, херойствовать собрался?
Жертва его пьяного желания даже перестала сопротивляться. Теперь она сверлит меня взглядом, посылая мысленный крик о помощи, но Бругу плевать.
— Ха, — прыскаю, прежде чем затянуться снова, — я что, похож на доброго рысаря?
— Дык, значица, ты тоже отодрать евойную хочешь? — подхватывает тот, что с цилиндром.
— Вы не поняли, — закатываю глаза. — У меня к вам вопрос, только и всего.
Запыленная женщина пытается кричать, но с губ ее срывается лишь невнятный скулеж.
— И чого ты баклуши бьешь? — Бритый подтягивает портки, брякая ремнем. — Чого тебе, показать, в какую тут сторону к черту?
— Почти, дружище. Ты скажи-ка мне, где вы так надрались?
— Кто, сука, надрался?!
— А-а-а! — тянет хранитель цилиндра. После папиросы мои зрачки не меняются, как губу ни кусай, вот его лица и не разглядеть, но голос звучит вполне дружелюбно. — Дык ты успокойся, Яйцо! Молодчик тоже евойного бухла хочет!
— А то, — киваю я.
— Шпала, — обращается тот к высокому парнишке, держащему скулящую женщину, — ты помнишь, как рюмочную звать?
— А, ох… А! — Видно, нечасто ему дают высказаться. — Рюмочную звать, э-э-э, «Усы бедного Генриха». Как говорил мой папуля, лучший самогон по низким ценам. Вот так вот говорил…
А зря не дают. Рожа у него туповата, но память ничего.
— Пойдете отсюда вдоль тех вот бочек и на выходе свернете направо. А там уже… — Шпала запинается. Глуповато улыбаясь, он тычет длинной, как жердь, рукой в сторону кадок — и совершает роковую ошибку. Женщина, которую, казалось, уже раздавила тяжесть ее положения, бодает его затылком, угодив под ребра. Шпала задыхается, а баба шмыгает под ним — и давай бежать.
— Шпала, мать твою!.. — доносится из-за птичника.
— Чого?! — ахает Яйцо. — Лови ее!
Шпала было метнулся вперед — да переходит на шаг, схватившись за брюхо. Яйцо, пошатываясь, добегает аж до поворота, но у конца стены тормозит, кроя сам проулок и ту, что в нем скрылась, бранью. Только третий так и остался в тени, безучастно сжимая цилиндр.
Я же, затушив папиросу, двигаюсь через двор к «Усам бедного Генриха». Вальяжно проходя мимо Шпалы, хлопаю его по плечу: бывает, мол, не последний раз.
— А ты куда это, евойный ты сын? — Дружелюбный малый уже не так дружелюбен.
Яйцо словно трезвеет от этого вопроса.
— Ты! — Идет на меня, шаря на поясе. — Это из-за тебя шконка ушла!
— Как говорил мой папуля, — слова долетают откуда-то сверху и сзади, — съел пирожок — плати должок.
Цепь настырно лезет в рукав куртки.
— Что же, господа насильники, накосячили вы, а виноват дружище Бруг?
— Кто бруг? Я бруг? — мычит Шпала. — Папуля говорил, надо в харю бить!
— Мне по боку, кто виноват. — Яйцо сплевывает под ноги. — Гони грошики, хиба на ремни порежу.
Вспоминаю сцену несостоявшегося надругательства, и меня пробирает хохот.
— Зачем тебе еще ремни? Ты и с одним-то не сладил!
— Ах ты ж погань! — Уф, как рассвирепел! Прямо лопнет сейчас!
— Вы бы уносили ноги, дружочки, — выдыхаю я.
Цепь обеспокоенно дрожит, однако волноваться не ей, ведь действие папироски кончается.
— Шпала, держи его!
А жжение возвращается стократно и слепит. Лицо горит прямо посередине, тонкой полоской, как это бывает всегда. От темени до подбородка меня пробир-р-рает боль… которую не описать словами. Рассказать, как плавится кожа, растекаются кости, а зубы вонзаются в самое мясо головы, невозможно. Желаю каждому пройти через это. Говорят, к боли можно привыкнуть. Хотел бы я улыбнуться своим порванным черепом! Улыбнуться и сказать, что и вправду привык. Но полоса пылает так, будто я сунул башку в циркулярную пилу, а кто-то нажал на рубильник. Жжение теперь не где-то снаружи — оно и под кожей, и везде. Оно уходит вглубь, обжигая гортань и словно царапая мозг.
Но потом боль уходит, а зрение возвращается. Я вижу иначе — не только впереди, но и по бокам. Мои глаза — два блестящих шара, ими я вижу испуганную харю Яйца. Теперь я выше: мои позвонки набухли и вытянулись так, что даже Шпала дышит мне в грудь, но я не высок, а длинен.
Яйцо разевает рот, отчаянно крича. В ладони сверкнуло. Ножик.
— Чого?!
Он делает замах, и я наконец улыбаюсь. Я чудовище со смолисто-черной шерстью. В р-р-растянутой кожаной куртке на изгибающемся теле, в штанах, обтянувших лапы… Цепь ласково трется о когти, издавая слабое «ценьк-ценьк». Теперь пасть моя вертикальна, полна кусачих кинжалов и сочится аппетитом.
— Бес! — кричит бритый человечек и тотчас делает замах.
Я отскакиваю к стене. Я быстрее, чем смолисто-черные волоски, срезанные ножом. Быстрее, чем поднятые в удивлении брови. Быстрее загнанного пульса. Быстрее ж-ж-жизни, которая проносится перед глазами того, кто видит мою потустороннюю грацию. Изогнувшись пр-р-ружиной и упершись в стену, стреляю собой в человека. Кусок железа втыкается мне в живот, кровь моя серебрится, но плевать, плевать, плевать! Ведь я вертикально улыбнулся и проглотил в улыбке бритую харю. Ну же, Яйцо, мы улыбаемся вместе! Ты — костями и плотью меж моими зубами, а я — жадно жуя.
В спине чешутся удары, отвлекая от трапезы. Невеж-ж-жливо.
— Брось! Брось Яйцо! — Шпала прикладывает меня доской по хребту.
Зачем грубить? Это Бруг груб, а я не он. Я-то могу быть послушным, я бросаю Яйцо. Мне не нужен огрызок, этот пустой безголовый футляр из-под насильника. Разгибаюсь в полный рост, выбиваю доску. Вывихнул? Прости. Цепь, вяжи.
Пока Цепь крутит Шпалу, мне хочется поболтать. Я прошу его напомнить, как пройти к «Усам бедного Генриха». Спр-р-рашиваю, сколько лет той женщине. Интересуюсь, почему он никогда не вспоминает мамулю… Шучу: с недавнего времени у меня нет губ, чтобы говорить.
Поэтому я просто мажу его слюной и кровью, издавая гортанный клекот.
— Папуля! — причитает он. — Папуля, помоги! Папуля!..
Приказываю Цепи вязать туже, так, чтобы захрустели хрящи, а глаза повылазили из орбит. Теперь он похож на колбасу, перетянутую бечевкой. Я выжму тебя, как половую тряпку. Так выжимал Бруга отец за любую провинность. А когда я тебя выжму, то займусь вашим скромным приятелем… Кстати, а где третий?
— Ну же, ну же, давай…
Всё там же. Копошится в тени птичника, прячется от большого и страшного.
Я смотрю на Шпалу, но он сделался скучным: больше не трепыхается. Даю знак Цепи, что наигрался, и слышу хруст сломанной шеи.
Третий насильник совсем не обращает внимания, только дергает свою трубку-железяку. Не-уваж-ж-жительно. Может, он молится? Бруг бы молился Пра, Вилли — Двуединому. А я не признаю кумиров и вождей! Сейчас, хищно крадучись к последней жертве, понимаю, что есть лишь одно божество, которому можно приносить зверье на заклание, и оно смолисто-черное.
Одни меня обзывают Нечистым, богохульный скот. Другие кричат, надрываясь: «Хорь Ночи, Хорь Ночи!» Но для тебя, пищ-щ-ща, я скоро стану всем! Ну же, повернись ко мн…
«Сплит-сп-ш-ш-ш», — отвечает металлический цилиндр. И последнее, что я вижу, перед тем как валюсь с лап, — лицо, освещенное вспышкой. А после — закольцованное жжение. Жжется, жжется опять! Но не так, как прежде, а будто разъедает бок до пустого места! Впивается в шерсть и плоть, как гигантский спрут, рожденный из кислоты и чистого страдания. Оно бежит по кишкам, и я уже не владею телом, только мотает меня из стороны в сторону, как змею, укусившую по ошибке собственный хвост. Я чувствую себя гвоздем, а агонию — молотком, что вбивает и вбивает в угольную крошку.
— Жри масло, гадость евонная!
Я замираю. Невыносимо несет паленым мехом и кровью. А еще чем-то очень кислым; смертью, что ли? Неужели у нее есть запах?
— За парней и Калеку сдохни!
Цепь свернулась под курткой и слабо звенит. Ничего, и не такое проходили.
Хотя каждый раз умирать — всё равно что в первый.

Глава 3
Шенна
Бруг. Рюень, 649 г. после Падения

Масло есть едкая субстанция, извлекаемая из горных пород в Бехровии и Центварской империи. И хотя его природа неизвестна и богопротивна, нельзя забывать, какие возможности оно открывает нашим соперникам. Движущиеся масел-механизмы, запретные орудия – со всем этим придется столкнуться колдунам Республики в случае войны на Востоке. Именно потому масло необходимо изучать. Только тогда, после многих месяцев или даже лет подготовки, мы сможем гарантировать успех Революции за Бехровскими горами.
Клаус Шпульвиски, доклад на XI Ежегодном съезде Комитета в честь годовщины Революции

А потом было ничего. Сплошное неописуемое ничего, из которого Нечистый не выбрался. Всё, что осталось от самозваного божества, — неподвижное тело с прожженной в брюхе дырой. Вполне человеческое, вполне мертвое. Сквозь дыру попыхивает безобразная бурая клякса — волдыри, сварившаяся кровь и кожа узлами, а меж них сочится янтарная жидкость. Красивый цвет. Мой любимый.
— Бр-р-р, уже сколько раз видел раны от масла, а всё не привыкну… — Парнишка ежится, и фонарь в его руке согласно скрипит. — Не, ну ты глянь, какая дырища!
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Он не успевает договорить — острый девичий локоть под ребро умеет затыкать. Фонарь ругается несмазанным кольцом.
— Болван! Это всё, что ты заметил? — Голос кажется слишком высоким даже для его ровесницы, а тон — чрезмерно презрительным. — И тебя не волнует, что у него череп раскрыт?
Удивленный присвист.
— Иди ты… А я говорил: с маслом играть — как в окно срать, до добра не доводит!
Смачный шлепок.
— Ай! Да за что, курва!
— За то, что ты такой кретин, Лих! Разве его голова изжарена? И ты не видишь, какой разрез ровный? — Она понижает голос до шипения. — Мне стыдно за твое убожество.
— А мне типа… А мне стыдно, что моя сестра такая стерва!
Глухой тычок, будто ударили по мешку с мукой.
— Эй, стой! Это же лампа мастера Таби!
— И знаешь, где мастер ее найдет сегодня?
— Э-э-э…
— В твоей заднице, Лих!
Срываясь на металлический крик, фонарь умоляет не драться.
— Эй вы, двое. — Прокуренное контральто[2]. — Вы закончили с этим?
— Заканчиваем, мастер, — синхронно отвечают запыхавшиеся голоса.
— Ну-ну, — вздыхает женщина. — Да уж, интересный случай. Те двое тоже обварены маслом, только полностью. И у одного головы не хватает, ага.
— Ого, а можно глянуть?
— Лучше держи лампу ровно, Лих. Сломаешь — нос откушу.
— Есть, мастер… — Фонарь вскрипывает с облегчением, а девчонка довольно улыбается. Наверняка улыбается, и ехиднейше притом.
— А ты, Вилка, записывай, раз твой братец не умеет. Так… — Мастер кашляет, вдохнув кислых паров. — Тело номер три. Человек, мужчина средних лет, от двадцати пяти до тридцати. Лежит в четырех саженях на-а-а… — Щелчок открываемой крышки компаса. — На юго-восток от тела номер два. — Звук захлопывания. — Откуда надо начинать, балбесы?
— Что, Лих, не знаешь, да? Убожество. С ног, мастер Табита!
— В точку. Обувь растянута, окована по подошве. Штаны… обычные, западного кроя, но не по размеру, больше. Куртка темного цвета… странная. Никогда не видела, чтобы такое носили: толстая, как военная стеганка; шнуровка лопнула. В нижней левой части живота спиралевидное отверстие. Очевидно, ожог от этой новой запрещенки, маслобоя. Странно, что куртка цела…
— А я говорил: с маслом играть — как…
— Заткнись! — шипит Вилка, отрываясь от протокола.
— Да, сынок, заткнись. Сбил, зараза. О чем это я? А, масло еще пузырится, значит, прошло не больше четверти часа. И кровь, чертово море крови…
— Это из него столько вытекло, мастер?
— У него такое гузно вместо башки, что всё возможно… — Хриплый смешок. — Это не записывай, ага? Не знаю, тут под курткой еще ошметки, похоже потроха и-и-и… да, кусочек уха. Запиши лучше: «ушной раковины», так будет по-умному. Но это не его — его уши на месте.
Табита недовольно вздыхает, шаркает сапогами по угольной крошке, перебираясь к раздвоенной голове.
— Тип лица западный. Глаза черные, разрез век нормальный, волосы и борода тоже черные…
— Мастер, я бы сказала… эм-м-м… — неуверенно вставляет Вилка, — волосы смолистые.
— Вилка, мать твою, и чем это отличается от черного?
— Ну, это не просто черный, а прямо черный-черный! — Следует заминка, как если бы она кусала губу. — Такой черный, будто бы блестит… Коты еще такие есть.
— Пф-ф-ф, коты! — вставляет Лих. — Разве типа черный — он не везде черный?
Злобное тихое «заткнись» раздается почти мгновенно.
— Ладно, пиши как хочешь, только б в переводе на табитский это означало «черный», ага? Хм-м-м, рана на лице от чего-то режуще-рубящего. Топор или тесак, не пойму. Края ровные, но почему-то не вижу кости на срезе. Как будто…
Пару секунд слышно лишь скрип фонаря на ветру и пера по листу протокола.
— Как будто что? — напоминает девчонка, бросив жевать кончик пера.
— Если у меня еще не поехала крыша, — аккуратно говорит мастер, — рана точно заросла.
Остается только один скрип, волнующий и монотонный, — фонаря. А вот перо не скрипит: Вилка, оторопев, не спешит записывать слова Табиты. Только заносит острие над строчкой для травм и увечий — и замирает, не обращая внимания на мелкие капли чернил, марающие протокол.
— Эй, — нарушает молчание Лих, — а вы не слышите? Звук типа, будто цепочка какая звенит?
* * *
Пространство — пульсирующий зал. Он постоянно меняется и не имеет стазиса. Стены — если уместно так их назвать — сокращаются сердечной мышцей, но делают это неровно, случайно, как орган смертельно больного. И всюду клубится дым, сочного такого мясного цвета, с вкраплениями то рубиновых пятен, то темных, что гагат. Рубин пробегает всполохами, непослушными крошечными молниями, а гагат сгущается в клубах, словно силясь задушить всё остальное.
Здесь я не ощущаю себя, никакого чувства самости. Зажат в этом беспокойном пузыре, а за ним — ничего. Но мы это уже проходили не раз, не два и даже не… Сколько? Плевать, я давно перестал считать число наших встреч.
— А ты, Цепь?
Из ниоткуда возникает курульное кресло[3]. Возникает вдруг — и кажется, будто было здесь всегда. Кованое потускневшее золото, подпаленный бархат обивки, а на нем — полуобнаженная дева. Я бы сказал «обнаженная», но грудь и бедра затянуты неброскими стальными звеньями — точь-в-точь такими я душил Вилли. Они скрывают ровно столько, чтобы создавать легкую интригу, не более, поэтому я говорю «полу-», хотя на деле это то еще лукавство.
— Ах, как это на тебя похоже, дорогой! — Дева звонко смеется, закидывая ногу на ногу. — Ты никогда не придавал значения нашим рандеву. Обидно!
Я поднимаю руку и щелкаю пальцами. Меж ними появляется сигарета.
— Ты забываешься, Цепь. Ты здесь не гость, и у нас не свиданка двух подростков с потными ладошками.
Дева печально вздыхает и развеивается алым дымом, чтобы в ту же секунду беззвучно появиться у самого моего лица.
— Ах, ты чудовищно неисправим. — Когда она машет головой, бронзовые кудри рассыпаются по плечам, таким хрупким, что должны трещать под тяжестью груди. — Дай помогу.
Она прикладывается губами к концу сигареты, томно прикрывает веки — и бумага начинает тлеть. Цепь игриво прыскает, и я вспоминаю, какая у нее нечеловечески идеальная улыбка. Становится немного жаль, что я знаю ее так хорошо.
— Благодарности не жди, бес. — Затягиваюсь и выдыхаю горечь прямо в эти безупречные зубы. Она не закашливается, но в глазах ее рубиновый пожар.
— И все-таки ты чудовищный невежа! — Снова растворяется в клубах. Секунда, и бронза волос проливается на золото кресла. — Бес, Цепь, снова бес, потом опять Цепь! Разве это так тяготит тебя — обращаться ко мне по имени?
— По какому еще имени? — Стряхиваю пепел, но тот просто пропадает в воздухе. — Ты про ту кличку, что дал тебе барон Надав? Его табор и сейчас плюется, вспоминая о тебе.
— Не делай вид, что не понимаешь!
— Там было что-то вроде… — ухмыляюсь, — Багровая Курва?
— Не это!
— Или словцо потяжелее? Может, Шельма?
— Перестань.
— А-а-а, точно… Красная Блудня.
Она обозленно шипит, выгибается в кресле кошкой, готовой к прыжку. Моя сигарета взрывается снопом искр, но пальцы не обжигает — как, впрочем, и не расслабляла до этого.
— Мое. Имя. Шенна. — Будь у нее хвост, он бы хлестал сейчас из стороны в сторону.
— Думаешь, мне есть до него дело? Как беса ни назови, котенком он не станет.
— Ты просто… — она царапает видавший виды бархат, — чудовищен.
На самом деле меня давно уже не беспокоит ее прошлое. Ни то, как она по десертной ложке выела психику слабоумной Надавской дочери, ни то, как перегрызла половину его спящих таборян. Наших бойцов она тоже искалечила, притом немало, ну и что с того? Дела таборов далеко позади, как и сами они с их ходячими твердынями. А мы остались. Не сказать, что оба в восторге от нашей связи. Цепь бы с наслаждением умылась моей кровью и вернулась к старым бесчинствам, а я… А я не откажусь от пары лет молчания с ее стороны, чтобы не выслушивать дурацкие женские капризы каждый пятый сон.
Однако в этом и заключается вся суть запечатывания: никто не владеет положением. Просто один чуть больше хозяин, а другой — пленник.
— Эй. — Она изучает ногти, лежа в кресле, изо всех сил разыгрывает безразличие, но мы-то знакомы давно. — Можешь проваливать, раз так не желаешь быть со мной вежлив. Твое мужланское тело начинает отходить.
— И правда. — Чуть машинально не сказал ей спасибо.
Что? Машинально? Когда это я был машинально учтивым? Последний раз ты был учтив с той, кого поклялся отыскать. Отыскать, наказать и приволочь обратно. Но сейчас-то с тобой что, дружище? Только не говори, что привязался и к ней, Бруг.
Привязанности делают тебя слабым, а высокие чувства ставят рамки. Жить на кратких эмоциях, двигаться порывами — вот твое! Без разбора ломать всё подряд, забивая на тонкие материи, — вот что легко. Тебе могло бы быть легко, однако вот незадача — ты привязался к другой! Размяк! Всего разочек ошибся, и теперь волочишься за ней, как собачонка с тоскливыми зенками.
Но ты не какая-то шавка, а ищейка. Ищейка идет по следу. Наказывает непослушных и покоряет непокорных. Привязываться — все равно что обвешаться цепями, а делать цепью Цепь — и вовсе какая-то вульгарщина. Сердце у тебя одно, Бруг, и второго предательства оно не переживет.
— Если вдруг занятно узнать, — она прерывает молчание так вовремя, будто читает мои мысли, — то твоя поломанная шкурка собрала зрителей.
Хотя… Цепь ведь мне дорога. Не настолько, чтобы потакать ее капризам, конечно. Но зачем отвергать единственное разумное существо, чьи мысли волнуешь?
— Возьму на заметку, — отвечаю сухо.
— Так уж и быть, придержу для тебя одного. — Она выдавливает из себя зевок. — Но лишь потому, что обитание здесь — чудовищно однообразное занятие.
В моей голове возникает бодрящее покалывание, как если бы рядом ударила молния. Двойственное ощущение: я вроде хочу наружу, но вместе с тем и нет.
— До встречи…
Стоит добавить «Шенна». Точно, скажу «Шенна». Пора сказать…
— Увидимся, Цепь.
* * *
Слово «перевертыш» вызывает у люда разные ассоциации. К востоку от Бехровии, где кончаются горы и начинается Империя, оно сродни ругательству. Прямые, как самострельные болты, центварцы считают всё непредсказуемое злом. Бесы, перевертыши и даже чужеземные божества — всё едино и призвано поколебать веру в прогресс и императора. И никого не волнует, что того никто не видел. Не имеющий лица или даже имени, он постоянен и правит уже больше века. Его надежность, верят центварцы, и есть главное.
Забавно будет, окажись он одержимым, как я.
На Западе человечество чуть более… романтично. Там считают, что перевертыши давно вымерли сами или же им помогли лозунги Комитета. Но в легендах они живы. В байках их рядят в балахоны ведьм и еретиков, еще чаще — пихают по пещерам и заставляют красть девственниц, пока какой-нибудь особенно отважный рысарь не выпотрошит фламбергом[4]… Перевертыша, не девственницу — к тем-то у рысарей особый подход.
Но самый популярный сюжет — про княжича с Предгорий, что проклят бесом. Днем он красавец, каких поискать, — ну вылитый я, — а ночью воет зверем. И вот он спасает республиканскую красотку и сам становится преданным кумом Республики… Ну и счастливый конец: все рады, упиваются кавой, выкуривают по папиросе и славят Комитет.
Больше всего бесит, как мало в таких байках говорят о самом «перевертывании». Чудовищно мало, сказала бы Цепь. Если повезет, пояснят: мол, лоб покрылся шерстью, или даже добавят, как горят глаза в ночи. Но утром ужасное отродье Эфира — всё тот же княжич с багряными губками и ровно подстриженными ногтями, как у самой дорогой шельмы. И абсолютный предел беспорядка — сверкающий локон, выбившийся из-под венца.
А ты, поднимая опухшие веки, упираешь взгляд в свое избитое тело. Растянутые бриджи и лопнувшая шнуровка косухи — вот твой наряд с иголочки. Потные волосы и липкая от крови борода — твой непослушный локон. А вместо губок бантиком — безобразный рубец через все лицо.
Мои отекшие глаза снова открыты, широко и изумленно, как у убитого животного. Старый добрый человеческий рот с шумом глотает воздух прямиком в пустые легкие.
— Какого…
Лязг цепи, вскрик боли и неожиданности. Истерический щебет фонаря.
— Мастер!..
Я механически вскакиваю, пытаюсь подняться — и тотчас валюсь на колени. Хватаюсь за бок — крутит и жжет, точно в брюхо зашили горящее полено. Я не из слабаков, но тут любой покроется испариной.
— Шевельнетесь — убью!
Меня лихорадит, не пойму почему. В ушах будто маслорельс гремит, а сквозь грохот невидимых колес доносится высокий девичий крик:
— Пусти ее!
Он режет слух, и я измученно шарю взглядом по земле.
Передо мной немолодая женщина. Сидя в самой грязи, она пытается разжать стальные звенья, но Цепь накрепко обвила ей ногу от сапожного каблука и вверх по голенищу. Лица женщины не разобрать, зато нагрудник, надетый поверх жилета, тускло бликует от фонаря. Глядя, как Цепь впивается ей в незащищенное колено, я скалю зубы: дура! Надо было о ногах заботиться, не о сиськах.
Боковым зрением замечаю еще двоих, парня и девку, но быстро теряю к ним интерес. С виду вчерашние подростки, справлюсь легко.
— Я сказала, пусти, — шипит девчонка.
— Рыпнется — и кости станут крошевом, — отвечаю я.
Слышу звук натягиваемой пружины.
— Брось самострел! — шикает на нее парнишка. — Ты нормальная?!
— Заткнись, Лих! Если это убож…
Щелкаю пальцами, и женщина не может сдержать стон. Голенище ее сапога всё больше напоминает дерево, задушенное лианой.
— Мастер Табита, — самострел чуть не подпрыгивает в руках девчонки, — вы…
— Вилка, успокойся, ага? — кривится женщина, названная мастером. — Или ты хочешь, чтоб я ходила на костылях?!
В животе у меня что-то чавкает, и внутренности будто обдает кипятком. Какого черта так болит?! И почему не проходит, если мои раны всегда заживали после отключки?..
— Давайте так… — Языком мне ворочать не легче, чем этой стреноженной кобыле — ногой. — Я пойду своей дорогой, а вы своей, иначе ходулю вашей мастерши ни один костоправ не соберет.
— Эй! — вмешивается парень. — Ты все-таки на прицеле, бес сраный!
Сплевываю в ответ красный сгусток.
— Дипломатично, ха! С такой дыркой ты не доживешь и до утра, — хрипит мастер, кивая на мой живот. — Это же масло, да? Оно не заживет само по себе. А кончишь меня — получишь болт промеж лопаток. Мы из цеха, а цеховикам при исполнении разрешается убивать.
Так вот оно что. Масло.
Будет идиотски смешно, загуби меня та же дрянь, на которой я сюда добрался. Жаль, посмеяться будет некому, если только Кибельпоттова неупокоенная психика не глядит на меня откуда-нибудь сверху.
— Не вижу другого выхода. — Теперь жжет еще и ладонь, на которую капнуло из брюха. Не обманула? Эта кислятина и впрямь просто так не пройдет? — Или предлагаешь нам обняться и выпить за мое здоровье?
— С безносой выпьешь, идиот. — Уверен, палец девчонки и сейчас на спусковом рычажке самострела.
— Вилка, не мешай! — Мастер было срывается, но тут же берет себя в руки. — А что, выпить — это можно, ага?
Я не успеваю возразить. Когда я приказываю Цепи напомнить Табите о ее неудобном положении, женщина уже срывает с пояса флягу. Звяк металла — новый стон. Фляга падает в пыль и катится в мою сторону, пока мастер качается взад-вперед, обнимая колено.
— Я предупредил.
— Да водка это! — не выдерживает Лих. — Сам проверь!
Я откручиваю крышку, и в нос ударяет знакомый запах: что-то среднее между прелым сеном и квашеными яблоками. Почти что силос, только режет ноздри и горло саднит. Да, действительно водка. Но не простая.
— На кой черт тебе помбей? — Ослабляю кольца Цепи. — Твой желудок свинцовый?
В питейных бутылки с помбеем пылятся на полках по несколько лет: редко найдется человек, что рискнет купить это пойло, а еще реже — попробовать на вкус. Помбей из разряда забав, о которых лучше сто раз услышать, чем один раз глотнуть. И, наконец, помбей — твой выбор, если не боишься наутро выблевать печень.
— Не только у тебя есть секреты, одержимый, — хмыкает мастер.
Да что с ней не так? Думает заглушить боль в ноге, упившись в сопли? Соблазнительно, я бы и сам не прочь унять жжение… Но нужно сохранять трезвость ума, так что и ей хрен! Замахнувшись, отправляю флягу в полет. Где-то в потемках двора раздается сдавленный булькающий грохот.
— Ты погано разбираешься в бесах, раз видишь тут одержимого, мастерша.
— Да ну? Половинчатая мордашка тебя выдает, сынок. Или навешаешь тетеньке Табите лапшу, что эта штука у нее на ноге — просто побрякушка? — Женщина хочет хмыкнуть, но стискивает зубы. — Больно, гамон! И помбей-то за что?
От всей этой болтовни начинает мутить. Только не говори, что ты сдаешься, тупое человеческое тело! Так, сначала выровняй дыхание, Бруг. Глубокий вдох…
Плохая идея, очень плохая!
Из брюха с новой силой валит нечто, обжигая, как тот самый помбей. А не стоило ли глотнуть из фляги? Раз все лекарства по определению отвратны на вкус, то почему неверно обратное? Тогда бы помбей быстро перекочевал из баров в аптеки…
— Переходи к сути, мастерша! — Мучимый раной, я складываюсь пополам. — Не тяни время. Зуб даю, что узнавать Бруга ближе тебе не захочется!
Моя голова — как колокол с трещиной: не может работать чисто. Что тут, что там — бессвязный гул вместо ясного звона, никакой конкретики. Зато вот бредовых идей и болезненных видений — этого в избытке.
«Ну давай, сука, соображай!» — молю я колокол.
«Дум-дум», — отвечает он.
Мне чудятся тени и шорохи за спиной. Шорохи и поросячий визг.
— Хорошо. Хочешь валить — вали. Вилка, разряди игрушку.
— Но, мастер!.. — шипит вслед.
«Дум-дум», — кровь капает с подбородка в уголь.
«Ск-к-кряб», — вздыхает скоба самострела.
— Вали, говорю!
Я неловок, будто сбитая птаха, но не обречен. Чьи злоключения оборвутся так быстро, а? Уж точно не мои. Моя песня еще не спета, ведь я только взялся выдумывать первые ноты. Только бы подняться, а дальше дело за малым…
«Дум-дум», — задают ритм виски, и он глушит все прочие звуки Прибехровья.
Зажимая прохудившийся живот, шатаясь на нетвердых ногах, я ковыляю в сторону проулка. Долго ли смогу бежать, если напрягусь? Не-а, да и Цепь не успеет за мной… А ведь мне нужна фора. Если отзову Шенну прямо сейчас, гадючная девка раз — и шкрябнет стрелялкой. Два — и проделает во мне дополнительное отверстие… А дырок в Бруге и без нее теперь больше, чем хотелось бы.
И вот я уже почти у поворота. Ай, а что это тут валяется?!
А, это я оставил. Труп оставил. Только не такой он какой-то… Как рана моя, жженый да дымящийся. Поднять ногу, перешагнуть. Так, почти дошаркал…
Я уже вижу теплые отблески на шершавой стене. Приятно так мелькает свет, и даже боль на мгновение позабылась, уступила место голодному кручению в желудке. Но не могу я уйти просто так, не в моем это стиле. И иногда стиль берет надо мной верх.
Неловко крутанувшись на пятках, тычу назад кулаком. Хоба — и кулак становится неприличным жестом.
— Надеюсь, не свидимся! — В башке стучит, я давлюсь слюной, почти себя не слыша. — Идите вы все к…
Удар таков, будто в спину врезалась телега. Я кубарем качусь обратно в темень двора — и пролетел бы еще дальше, не уткнись лицом во что-то липкое.
Нос и рот заполняет кислый смрад масла, исходящий от мертвеца. В горле встает ком, когда я понимаю, что руками уперся прямо в раскисшую, еще дымящуюся плоть.
— Пса крев…
Пытаюсь отдернуть ладонь, и вязкий лоскут кожи тянется вслед за ней.
Но вдруг нечеловеческая мощь отрывает меня от земли, и я чую душную вонь животного, такого большого, что приближающиеся цеховики кажутся детьми. Я пытаюсь вырваться, но только барахтаюсь, как схваченный за надкрылья жук. Пальцы нащупывают нечто ороговевшее, бугристое; их колет жесткий волос. Хочу оглянуться, но замечаю бегущих цеховиков. Это те двое со странными именами, Лих и Вилка, но какого черта? Какого черта не боятся?
В крошке внизу — металлический блеск, что сверкает прямо у ног цеховиков. Змеино струится ко мне, а они… Пса крев, они загоняют Цепь! У Лиха невесть откуда шпага, и он выводит самым острием зигзаги на земле. Клинок вздымает клубы смуглой пыли, а Вилка так и норовит носком сапога отбросить Цепь вбок. Промедли моя питомица — и шпага пригвоздит ее на месте, войдя прямехонько в стальное кольцо.
Я задыхаюсь от возмущения. А может, от удара в спину.
Цепь уже рядом, и я мысленно молю о помощи. Но мольбы никогда не помогают. Божества молчаливы, как старики, разбитые параличом. И со слухом, думаю, у них тоже не всё в порядке. Потому я упираюсь в щетинистые лапы неведомого зверя и отчаянно, из последних потуг, отталкиваюсь. Еще одно крошечное усилие — и мое тело выкрутится из хватки разболтавшимся винтом и-и-и…
Никак, черт побери!
Мои выкрутасы только укрепили сжатие лапищ, и жесткий, что собачья щетка, ворс вгрызается в рану на животе. Шею сзади обдает жарким облаком — это гневно дышит тварь, пропитывая меня духом скисших яблок и мозглой соломы… Помбей?
Цепь пружиной летит мне навстречу, но я понимаю, что положение мое ошеломляюще безнадежно. Понимание приходит за секунду до того, как грубая, вся в трещинах, рука-копыто прихлопывает Цепь легче, чем назойливую муху. И та продолжает трепыхаться в копыте, оплетая звеньями то один палец, то другой.
Я испытываю щемящее чувство разочарования. Такое, что не хочется даже хрипеть.
— Белое братство! — слышен чей-то старческий голос. Он звучит неисправно, словно говорит на языке подплавленных приборов и психозамыканий.
— Улепетываем!
Мир приходит в движение, проулок трясется, а горячие силосные облака обдают всё чаще. Мы несемся через неухоженный дворик, то есть меня несут через него. А вот и узкая улочка, где больше не пахнет водкой и похотью.
Я был здесь! И больше мне сюда не нужно, тупая ты морда! Но зловонная махина закидывает меня на плечо и влачит теперь, как тряпичную куклу; перед самым лицом мелькают закопченные окна и пыльные свесы первого этажа. Цеховики спешат следом — трое, четверо, десять? В тряске не разобрать.
— Хорха, айда ювелирней-то! — опять поломанно шумит. — Пробьешь бесу лобешник!
Кишка водосточной трубы появляется из ниоткуда. Я успеваю лишь судорожно сжать челюсти, прежде чем висок пробивает тупой болью.
— Глянь, как беса приложило! Убожество!
Хочу огрызнуться в ответ, но новый удар настигает старину Бруга быстрее. Фонарный столб прилетает мне промеж глаз, и невысказанные слова тонут в металлическом звоне.
— Хорха, ну екарный хрок!
Вместо мыслей мелькают белые пятна.

Глава 4
Бругожеле
Бруг. Рюень, 649 г. после Падения

Город содрогается от жуткой трагедии! В минувшую ночь найдена мертвой глава церкви Упавшего – иерофантесса Гретхен фон Блау. Как сообщается, тело госпожи фон Блау страшно изувечено, налицо насильственная смерть. Что это, очередной произвол т. н. «калековцев» или некое «бехровское лихо», поселившееся на наших улицах? Некролог и официальное заключение констеблей ожидайте в следующем выпуске.

Внимание, розыск! Вильхельм Хорцетц Кибельпотт, 30 лет. Прибыл вчера на маслорельсе из Преждер. Приземист, дороден, волосом рус и коротко стрижен, на лицо брит; всегда носит при себе шейный платок и документ республиканского образца. За любые вести полагается щедрое вознаграждение! Обращаться к господам Билхарту или Гелберту Кибельпоттам.
Вырезки из свежего номера еженедельной газеты «Бехровский вестник»

Я сплю, но без сновидений.
Раньше было иначе. Каждую ночь я выпадал в пульсирующий зал, гагатово-рубиновый, дымящийся, не имеющий стазиса. Порой там поджидала Шенна. Иногда ласковая, иногда донимающая, но чаще просто скучающая, она встречала меня на своем подпаленном кресле, нетерпеливо покачивая ногой. Хмыкнув, бесовка рассыпалась всполохом пламени — и появлялась совсем близко, чтобы запалить иллюзорную папиросу. Она поджигала, а я затягивался.
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Так бывало порой. Но сегодня не так. Сегодня я в Глушоте, на своей проклятой родине. Снова вспоминаю ее запахи, серые краски и злые нравы.
А еще я помню, как убить тухляка. Хитрости тут никакой: нужно пробить сердце. Склизкое, вонючее, оно величиной с подгнивший кочан, да и сам тухляк не мал. Старики молвят, рост у него медвежий, но это не проверить никак: косолапые стали редки в Глушоте, когда еще мой отец сопел в люльке. Оттого для меня тухляк — чудище больше жалобницы, но меньше гузнаря.
Тухляк жутко неуклюжий, еле перебирает ногами, пухлыми от гангрены. Часто валится наземь, сдирает кору с вековых стволов, а деревца помладше и вовсе выворачивает жирным пузом. Где он прошел — всюду сукровицей забрызгано, а уж пахнет она — хоть нос законопать. Оттого разыскать тухляка несложно. Труднее, чем грыжича, но легче, чем псыжку.
Я приметил чудище еще у берега. Отец часто говорил мне: «Глаза — бесовские стекла, к смерти тебя приведут. А вот уши — это да, уши таборян не подводят!» Но больно уж шумна река Закланка: стылая вода топочет по камням, как целое стадо зобров, ничего не слышно. Зато пойма там голая, ржавая от жертвенной крови, что приносится волной с таборянского капища. Гиблое место — один жалкий кустик пробился, да и тот ниже пояса.
Всё от ворожбы полегло. Река теперь ядовита, зато чудищ отворачивает лучше любого частокола. Вот и тухляк мялся у самой воды, увязая по колено в красноватом иле. Что-то тянуло его на дальний, крутой берег, словно не все мозги еще размокли и пошли плесенью. Инстинкты ли, воспоминания ли…
Раз тухляк вдруг замер, обратившись к той стороне, и протяжно замычал. Зоб его надувался и опадал, пузо колыхалось, но мычание неслось куда-то далеко вперед, безнадежно и тоскливо, как последняя, отчаянная песня. Уродливый плач по человеку, которым он сам когда-то был, который спутался с бесом. С ним спутаешься — себя потеряешь. А потерявши — не найдешь, станешь вечным скитальцем глушотских чащоб. Таких прозвали заложными — узниками собственной плоти и бесовской прихоти.
Я присел поодаль. Работая рогатиной[5] как посохом, взобрался выше по берегу — туда, где две мертвые сосны легли друг на дружку, обнявшись куцыми ветвями. За тухляка я не переживал — покуда так мычит, потерять его сложно, — но сам час встречи с ним ох как хотелось отложить.
Вот только отец смотрел на меня. Мерещилось, что он всегда приглядывает, когда хожу на дело — на охоту ли, проверить скотину или башмаки подковать. И сегодня отец смотрел во все глаза, чуял во все ноздри, слышал во все уши. Сегодня он был сама чуткость, ведь сегодня его сын станет разлучником — тем, кто разлучит тухляка с Глушотой.
Это раньше заложных можно было по пальцам пересчитать — мало их бродило по лесам. Тогда разлука считалась просто древним обрядом, и каждый таборенок должен был разлучить по заложному, без этого настоящим таборянином не стать. Порой заложных даже не хватало, и таборята грызлись меж собой за право стать разлучником, тем единственным, кто добьет страдающую тварь.
Раньше, если заложного не разлучить или разлучить погано, таборенка сам родитель и кончал, шорным ножичком да по горлу. А если медлить или повернуть назад, из зарослей прилетит батина сулица[6]. Увернулся — молодец, значит, это сигнал тебе: будь расторопнее. А поймал ее спиной — поделом.
«Таборянам слабаки без надобности», — часто говорил отец.
Теперь заложных плодилось всё больше с каждым годом, а таборян — нет. Глушота стала скудна дичью, а таборы бесконечно рубились с южаками или друг с другом, кто под руку подвернется. Наконец таборы поголовно плюнули и на разлуку, и на разлучников: принесет таборенок сердце заложного или кудрявую башку южака, не всё ли равно? Но отец был верен традициям. Иная шавка, беззубая от старости, за всё свое житье не знала такой верности.
И вот отец приказал, чтоб я разлучил тухляка.
Он не предупреждал, что пойдет по пятам, — но он никогда и ни о чем не предупреждал. Это у других батьки, а у меня отец. Его-то сулица хорошенько заточена.
Я примял под соснами сухую хвою, вытряхнул пожитки из долгой сумы. Средь скарба — полупустых склянок, тряпья и мотков шпагата — нащупал оселок[7]. Хоть я и заточил рогатину еще в таборе, тревога не отпускала до сих пор. «Доведи лезвие, — твердила она прокуренным голосом отца, — вставь рожон». И я был послушен, тихонько пошкрябал перо рогатины, лавролистное и холодное, а после ввинтил рожон — узкую железную поперечину — в ушко под самым наконечником.
Потом сгреб пожитки в кучу да так и оставил между сосенок: разлучу — тогда вернусь; только прихватил мано́к на шнурке и рогатину. Тяжесть ясеневого древка длиной с меня самого была знакома рукам. Мои ладони дружили с рогатиной: не счесть, сколько раз на них выступали мозоли; сколько рвались и кровили — тоже. Мясо под содранной кожей было красноватое и жглось, стоило только что-нибудь задеть, но отец снова и снова всучивал мне рогатину. И вот спустя годы ладони зарубцевались, пожелтели, как старый пергамент. Кажется, они приняли форму древка, будто какой-то кожевник насилу их подогнал, словно чехол.
Проворно взбежав на бровку холма, я осмотрелся, выцепил глазом тухляка — далеко он не ушел, только взбаламутил воду у края Закланки. Я вдохнул глубоко, забрав в легкие запах чащи, горьковатый от смолы и чуточку сладкий от тухлячьих ран, зажал манок губами…
…И густо выдохнул. Мой выдох преобразился в манке и истошным женским визгом прокатился по берегу. Разбередил стайку птиц в верхушках мертвых деревьев, вспугнул одинокого зайца… Но главное — никакого больше мычания.
Сердце мое заколотилось. А тухляка, склизкое и вонючее, радостно ухнуло.
Заложный обернулся резко, будто его позвали по имени. И, готов поклясться всем своим жестоким родом, наши взгляды встретились, мои черные таборянские глаза и его мертвецки белесые. С полминуты он пялился на меня не мигая, а после подался брюхом вперед — и кинулся навстречу.
С рогатиной наперевес я рванул обратно. Бежал что есть мочи сквозь лес, отбиваясь от веток и получая сдачу в лицо. Паутина лезла в рот, а сверху сыпалась труха, от которой чесалось под воротником. Я отплевывался, ежился, но шага не сбавлял, ведь слышал, чуял, видел тяжелую поступь тухляка.
За худобу и юркость отец прозвал меня Хорьком. Не из ласки, а с пренебрежением. Что ж, ноги у меня и правда быстрые. Но тухляк был быстрее.
Сапоги слегка утопали в мокрой земле. Почва здесь сплошь гниль да песок, сверху вязко от дождей и тумана, а снизу рыхло. Догонит прямо здесь — и мне несдобровать. Закрепиться негде, сметет и не заметит. Втопчет в песок, раздавит, обглодает лицо, а кишки с перегноем смешает.
Затормозил я так скоро, что полетели комья земли: на пути серой стеной пролег ветровал, ощерившись острогами переломанных сучьев. Я ругнулся на родном наречии, грязно ругнулся, совсем как отец, когда отчитывал меня перед печью.
Я весь покрылся холодным потом, мысли судорожно метались. Тухляк неотвратимо пер ко мне, потрясая тучным животом. Приближаясь, он всё рос и рос, и когда его туша заслонила тусклое глушотское солнце, я понял: шанс у меня всего один. Тогда я закусил губу, крепче перехватил древко и встал в позу: левое плечо вперед, острие рогатины — к носку сапога.
Тухляк же остановился в трех копьях от меня и выжидающе захрипел. Поглядел на меня выпученными глазками, опухшей пятерней почесал брюхо — совсем по-человечески, как бы неуверенно. В складках шеи, сливовой от застоявшейся крови, что-то железно блеснуло: двузубая вилочка на ремне, южаков оберег.
Я тряхнул рогатиной, присвистнул, вынуждая тухляка подойти ко мне. Он послушно заковылял… и вновь замер, теперь в двух копьях.
— Дош-ш-ш-кх!
Утробный звук, от которого немели пальцы, прошел через его брюхо и с гноем вытек из пасти. Тухляк переступил с ноги на ногу, почесался опять.
— Дош-шка!
Широко расставив руки, как для объятий, заложный подался вперед. Меня замутило.
— Пхапа до-о-ома…
Тухляк припустил ко мне, но мертвые руки захлопнулись, так и не найдя добычи: я вовремя отпрыгнул вправо. Я быстро, коротко ткнул рогатиной, целясь ему под лопатку. Ладони ощутили, как наконечник чиркнул по кости, мягко вошел в плоть до самого рожна. Потянул на себя — и сталь вновь обнажилась, липкая от порченой крови. Тухляк обернулся, непонимающе сунул пальцы под мышку. Оттуда сгустками валила гниль. Я опять встал в позу. С опущенного острия капало.
— Ну! — не выдержал я. — Давай, пса крев!
А он припал на четвереньки и завыл, как тогда, у берега Закланки, тоскливо и безнадежно. Гной, сочившийся из глазниц, напомнил слезы, хотя я точно знал: заложные не плачут. Мне всё же стало жаль тухляка: появилось чувство, что убивать его не за что… Он был обманут бесом, он страдал, он не хотел драки. За что его разлучать?
— До-о-о-ошка…
Бедная тварь, перестань же выть! Рычи, как гузнарь! Смейся, как грыжич! Только не вой ты, не так, по-человечески!
Тухляк гнил заживо, давился собственным гнильем, когда выл, и гнильем же разило из его пасти. От вони у меня заслезились глаза, и я сменил хват, чтоб утереть веки.
И тухляк увидел это. Рванул на меня в упор, прытко, как дикая свинья, норовя протаранить склизким рылом. Хватился я скоро, но недостаточно. От удара было не уйти — успею лишь вскинуть оружие, упереться пяткой в поваленный ствол…
Раздутой грудью тухляк налетел на рогатину, и что-то хрустнуло у него внутри, надломилось на самом острие. Он заметался, но не повис на рожне, как повис бы волк или рысь, а стал теснить назад.
Почва поползла подо мной, предательски слетела кора, и ноги потеряли опору. Я рухнул в самую гущу бурелома, колючего от сучьев. Обрубки веток полоснули одежду, воткнулись в кожу и где-то вошли еще глубже. От боли в глазах стало по-настоящему мокро, и я только и мог, что из последних сил сжимать рогатину.
Черная кровь текла по древку, смазкой пачкала руки так, что натертое дерево скользило меж пальцев, выкручиваясь угрем. Повезло, что древко застряло намертво между стволами где-то подо мной, но тухляк не унимался: слепо молотил лапами по сторонам, с треском сминал ветки там, где могла бы быть моя голова. Темные человеческие зубы клацали наверху, будто уже нашли мягкие хрящики моего лица. Заложный напирал, нанизанный на рогатину, и бурелом скрипел под нашим весом.
— Пхапа пишов, — булькнул тухляк и надавил сильнее.
Рогатина застонала, рискуя сломаться пополам. Я испугался, так испугался, что оцепенел, не в силах предпринять хоть малость. Вдруг грудина твари хрустнула, ребра разошлись на месте раны, и рожон исчез в ее внутренностях. Рогатина прошла насквозь.
Дутая туша придавила меня, впечатала в дерево, обняв холодным мясным мешком. Она упала сверху, мертвая. Теперь-то мертвая окончательно. Из хребта чудища торчал конец рогатины с вонючим, больше кочана сердцем, оставшимся на рожне. Оно отстучало еще дважды, тюк-тюк, пока не остановилось совсем… И последним, что я увидел, была печальная харя тухляка.
Я с трудом повернул к ней лицо, не знаю зачем — это получилось само, будто так положено. Поймал на себе взгляд белесых зрачков, покрытых чем-то вроде молочной пенки, и к ужасу своему понял, что черты мне знакомы.
Пышная коса на макушке, высокий лоб с насупленными бровями. Жестокие губы в рамке вислых усов и бороды, росшей диким кустом. Волосы у тухляка чернющие, как ночь, даже смолистые. Такой окрас бывает у котов, шерсть словно блестит. У котов и у меня. А еще у моего отца.
Тухляк разлепил жестокие губы, прокуренно пробасил:
— Погано разлучил, правда?
Я почувствовал, как к горлу прижался шорный нож. Меня парализовало — от тяжести трупа, от вязкой крови, от жути происходящего. Но больше всего — от встречи с отцом.
— Скажи по секрету, Хорек… — Отец тихо рассмеялся, как если б не хотел, чтобы нас подслушали. — Скучаешь по папке?
Ответом ему стал крик, на куски разорвавший Глушоту. Мой крик, что выцепил Бруга из узилища сна.
* * *
Здесь почти не пахнет. Казалось бы, лучше уж так, чем какой-нибудь противный душок… Но тут просто обязано пахнуть, притом не лучшим образом.
Ведь мое убежище — сырой кирпичный ящик.
Окон в нем не найдешь, а масел-лампа над головой — единственный источник света. Абажур, бестолковый стеклянный шар, знавал и лучшие времена; теперь он весь, кроме небольшого островка, покрыт жирным слоем нагара. Боюсь, на очистку уйдет немало спирта и не одна тряпка; а может, одна уже и ушла, чтобы отмыть тот прозрачный ныне кусочек… После чего, видать, уборщик это дело бросил.
Зато лампа вертится. Ее свет, ускользая сквозь чистую форточку абажура, выхватывает из темноты то один кусок моего убежища, то другой. Я вижу то корыто в углу, вросшее в глинобитный пол, то трубу под самым потолком. От нее по кирпичам ползет грибок, такой густой, что даже темный. Крадется вниз липким тихим пауком, раскинув лапки между кирпичами. Иногда особенно везет: можно разглядеть дверь напротив моей койки. Дверь дверью — простая, деревянная, подернутая ржавчиной там, где кто-то наспех простучал ее гвоздями, но широкая, как амбарные ворота.
Ладно, хватит на сегодня наблюдений. По-моему, я и так неприлично наблюдателен для того, кто проснулся в крохотном сыром подвале, лежа на несвежем соломенном тюфяке. Но вот абажур хорош. Если выберусь отсюда, заберу себе.
Кстати, здесь ничем не пахнет.
А ведь от корыта должно нести стоячей водой, плесень пахнет затхло и землисто, тюфяк же — подгнившей соломой с ноткой мышиных экскрементов. Но вот беда — не чую запахи: нос дышит исправно, а воздух безвкусен.
Зато цепь со мной. Только это не моя Цепь, а цепь! Разница всего лишь в размере буквы, а смысл совершенно другой. Цепь с маленькой буквы начинается в моем ошейнике, а заканчивается в стене, где вколочен здоровенный штырь, который никак не вырвать из кладки голыми руками.
Правда, есть и хорошая новость: меня подлатали. Там, где раньше дымился безобразный узел плоти, теперь желтеют бинты, тонкие и протертые: их не раз кипятили и не единожды использовали.
С каких пор меня нужно бинтовать? Пьяные переломы, бесовы укусы, рваный поцелуй клевца, небрежный росчерк ножа — на мне всегда всё заживало как на самой вредной дворняге. Но этот город удивил уже в день приезда, харкнув жижей, которую я ожидал лишь услышать бурлящей в котлах маслорельса. Теперь, когда я думаю о ней, в горле встает ком — и я впервые не хочу приподнять бинты и поглядеть на свои болячки. Раньше мне нравилось корябать запекшуюся кровь, а прилипшую к ранам одежду я отдирал с возбуждением юного натуралиста. Порезы, не успевшие зажить, сминал пальцами, пока не становилось липко. Это казалось… занятным?
Я словно говорил себе: Бруг, тебе не страшен никакой недуг! И новая боль напоминала о боли старой — той, что давно зарубцевалась, но не скоро пройдет.
Однако масла нужно сторониться. Я стану аккуратнее, не буду бросаться напролом, превращусь в такую хитрую тварь, какой этот город еще не видел. А главное, достану ублюдка, который сделал это со мной. Я запомнил твой голос, «гадость евонная», и в следующую встречу масло будешь жрать уже ты. Будешь лакать его, пока язык не прикипит к нёбу, а потом…
— Доброе утро, убожество!
От удивления чуть не кувыркаюсь с тюфяка, упасть не дает ошейник, больно сдавивший кадык. Кое-как мне удается сохранить равновесие, но эти потуги выстрелом отдаются под бинтами. В глазах на секунду меркнет.
— Что, очнулся? — Неприлично высокий голос. Бряканье захлопнутой двери.
Опершись о влажную стену, я жду благосклонности абажура — и, о Пра, он балует меня. В свете масел-лампы я вижу девчонку, ту самую, из Прибехровья. Ростом два аршина с третью, сложена тонко, но атлетично, как степная лисица. Тембр тоже от нее, да и взгляд столь же въедливый. Того и гляди цапнет за палец, только сунь.
— А что, — скалюсь я, — это твоя койка? Прости, что занял: меня как-то не спросили.
Девчонка подходит ближе, и я бегло изучаю ее с ног до головы. Простецкие сапожки, а выше — бриджи, прикрытые домотканой рубахой. Шнуровка на груди — ха, было б что скрывать! Рубаха сидит свободно, будто слегка велика, и небрежно задрана справа, там, где к поясу приторочен плотный круг кнута. Плетенный из кожи, с узким блестящим хлыстом, он не похож на нагайку моего отца, но сам вид его навевает воспоминания.
— Какое разговорчивое убожество, — фыркает девка, собирая волосы цвета пшеницы в инее на затылке в узел. — Что, мало получил? Еще хочешь?
Длинная шея, злое бледное личико в россыпи веснушек. Косая челка, спадающая на один глаз, добавляет ее виду дерзости.
— Нет, это точно твоя койка. — Закидываю руки за голову, смотря на нее снизу вверх. — Иначе на кой здесь цепь, если не держать такую маленькую дрянь?
— Я бы плюнула тебе в лицо, но не хочу запачкать матрас Хорхи. — Она морщит нос. — Хотя его и так придется менять: уже насквозь провонял твоей грязной, немытой…
— Давай-ка без оскорблений, подруга? Мы же только начинаем дружить!
— Завались, убожество.
— Ого.
— Съел? Ничего больше не ответишь? — Ее серо-голубые глаза превращаются в щелки.
— Не-а, просто заносил тебя в список.
— Что за список? — Склоняет голову набок, и я замечаю, как из пшеничного узла выбивается локон.
— Мой список недотраханных сук.
Разворот, щелчок. Я еле успеваю вскинуть руку — и кнут обжигает предплечье ядовитой многоножкой. Кожаный кончик пролетает у самого уха, цепь гремит, ошейник душит, а я падаю набок.
— Надо было дать тебе сдохнуть.
И прежде чем я успеваю растереть место удара, башмаки отстукивают прощальный ритм. Створка ворот скребет по полу и захлопывается наглухо. Гневная перепалка с той стороны, звуки возни, лязг засова… О, мы определенно нашли общий язык.
Кроме бинтов и портков на мне только нищая нагота, но разве это повод вот так меня бросать? Да, мог бы быть и почище, но разве я виноват, что здесь нет банного дня? Сволочи. Даже роялистам Ржавска позволяли подмыться, пока республиканцы пересчитывали гвозди, чтоб вколотить им промеж глаз.
Обидно, что я хлебнул достаточно лиха уже до Бехровии, а попался — вот паскуда! — в самом городе. Кордоны Республики, карательные отряды некнягов, толпы беженцев из Предгорных княжеств, которые теперь лишь муравейник, разворошенный палкой Комитета, — всюду я протиснулся, везде прогрыз дорогу. И только для того, чтобы застрять в подвале на потеху дуре с плеткой?! Черта с два! Я задницу рвал, идя по следу. Убивал и мучил, чтобы выловить билет на этот маслорельс. Душил и пинал, чтобы выбить документы на въезд, — привет, Вилли, как ты там? И здесь я тоже не сгнию, пусть даже в сраной Бехровии не хватит надгробий на всех жертв Бруга.
Молвят, хорь — самое страшное животное: мол, по ночам он влезает коровам в гузно и хладнокровно жрет их наживую, выедая путь наружу. Правда это или байка, мне до одного места, однако Бруга тоже зовут хорем. Хорем Ночи, если уж сохранять зловещий ореол мистики.
Итак, пройдемся по хорьковому плану. Шаг номер раз: оказаться в гузне — готово. Шаг номер два: выесть дорогу — в процессе. И шаг номер три: найти неблагодарную сволочовку, сбежавшую от меня…
Новый лязг за дверью. Я сажусь на корточки, не отрывая пяток от тюфяка. Мои ноги слегка напружинены, а под бинтами покалывает. Неужели снова девка с кнутом?
Но входит не она. В обоих моих посетителях есть нечто похожее, но этот второй — паренек. Щеголь, одетый в приталенную оливковую курточку, под которой чернеют модные узкие шоссы и туфли из фальшивой замши. Тот самый щеголь, что гнал мою Цепь шпагой. Ох, Шенна ему этого не простит. Кстати, где она?..
— Эй, приятель.
Он то ли не ожидал увидеть меня бодрым, то ли думал о чем-то своем — вздрагивает и широко раскрывает глаза, заслышав мой оклик. При этом в руках у него железно брякает.
— Это что, ведро? — присматриваюсь. — Заставите жрать из него, как домашний скот?
Мимика парня — небольшое цирковое представление. Его удивление исчезает, разрез глаз сужается до нормы, и только приподнятая бровь выдает недоумение. Затем он нарочито строго глядит на ведро, а после переводит глаза на меня. И взгляд его — взгляд старца, глубоко преисполненного понимания мира.
— Тебе, дядя, чтобы поесть отсюда, сначала самому придется потрудиться.
А потом он задыхается от смеха. Я смиренно жду, когда пройдоха перестанет краснеть, брызгать слезами и отрывисто дышать. У пацана острые скулы и небольшой треугольный подбородок, а волосы — кудрявая шапка цвета ячменного вина, коричнево-золотистая. И снова на щеках знакомые веснушки.
— Ты всё? — проверяю я. — Отсмеялся?
— Ну, ты понял? — Он утирает остатки шутки из уголков глаз. — Понял же, зачем я тебе ведро принес? Это чтобы вашей милости было где срать!
— Моей милости? — хмыкаю. — А ты у нас кто такой смешной? Домашний комедиант?
— Коме-кто? — Парень ставит ведро на пол вверх дном и присаживается, как на табурет. — Не, я Лих. Присматривать за тобой буду типа. Так-то сестра должна, но она у меня дурастая, в край отказалась тебе ведро носить. Дед Строжка говорит, она такая стерва оттого, что ей желтая желчь в голову ударяет, ну и…
Когда я думаю о жидкостях человеческого тела, живот предательски урчит.
— …Дед, конечно, не зовет ее прямо так стервой, но все ж понимают, что она…
— Погоди, Лих, — перебиваю. — Раз ты теперь за мной присматриваешь, жрать-то дашь?
— Ты уж извиняй, но Строжка запретил тебя кормить. — Лих упирает руки в колени. — Сказал, у тебя там порваться всё может, и что-то в брюхо протечет… Что протечет — не понял.
— Да кто такой этот твой Строжка?! — теряю терпение. Меня коробит от одной только мысли, что там за воротами контролируют мой паек и решают, когда Бругу разрешено есть, а когда нет.
— Ну-у-у, Строжка — это дед… — Лих задумчиво поднимает глаза к абажуру. — То есть он не прямо наш с Вилкой дед, а просто старый. Он у нас в цеху типа врача: кости вправит, порез подлатает, если надо. Он и тебя подлатал, пока ты тут под жмых-жижей валялся… — Парня передергивает. — Ты уже чуешь запахи, кстати?
— Куда там… — Мой нос сопит, подтверждая слова.
Когда долго куришь папиросы, однажды замечаешь, что берет тебя уже слабее. Начинаешь курить по две за раз, но эффект уже не тот: вторая папироса не успокаивает, а делает только гаже во рту и горле. Кто-то делает перерывы: мол, после завязки курится как впервинку, кто-то переходит на трубку… Но та, по мне, — гигантская морока. Ее сначала правильно забей, потом раскури, а в конце еще и почисти…
Есть еще жмых-жижа. Жижа она, потому что с виду грязь цвета сажи. Жмых — потому что жмыхает. Да так иной раз жмыхает, что голова кружится и колени не держат. А главное, проста как палка: достал флакончик, откупорил, выдавил на ладонь жирную черную гусеницу — и вмазывай скорее в десны и ноздри. Но вот обоняние отшибает насмерть, к счастью, не навсегда.
— Поганый врач твой Строжка, — подытоживаю я. — Где это видано, чтоб под жижей людей штопали?
— Где, где… — Лих фыркает. — В Прибехровье — везде. Это раньше мак был, а ныне не достать его с тех пор, как респы… ну, республиканцы в Княжества вошли. Болтают, нескоро еще торгаши к нам с Запада потянутся. Выжимку багульника, конечно, можно откопать, но вот цена…
— На Запад теперь дороги нет. — Не люблю я обнадеживать. — Бывал в Кукушни́це? Шумный городок: всего десять верст до границы, так что лавок и базаров там тысяча. А красивых девок, водки и веселья — десять тысяч.
— «Приезжай-ка в Кукушни́цу, чтоб примерить рукавицы»! — Лих подскакивает, брякнув ведром. — Точно, в песне какой-то дорожной было…
— Ага, «Заворачивай в Вареник, присмотри жене передник», — киваю я. — Нет там теперь ничего: Вареник сожгли в первый день войны, а от Кукушницы оставили перекопанный пустырь. Дома же по бревнам раскатали и свалили в огроменный вал, кольев вдоль натыкали… а на кольях знаешь что?
— Э-э-э, флаги?
— Ну да. Длинные и короткие. Гладкие и морщинистые. Из кожи сделаны. Тех бедолаг, что границу думали перемахнуть.
— Курва… — морщится Лих. — Понятно, отчего столько предгорцев к нам валит.
— Еще бы, — сплевываю. — Это раньше некняги там крепостными были, а как Республика руки развязала, зверствовать стали похлеще хозяев.
— Откуда так шаришь, дядя? Жил там? Говоришь ты не как предгорец.
— В тюремной яме наслушался, — нехотя поясняю я. — После того как в Кукушнице поймали.
— За мародерство? Разбой? Или, как у нас, людей порезал?
— В этих вещах я, может, и мастак, но нет, не угадал. Попался разведотряду респов у самых Преждер. За языка меня приняли.
— Ты, что ли, тоже от войны бежал?
— Нет, — обрубаю резко. — На войну мне всё равно. Это от меня убежали.
— Понял. А ты, значит, типа догоняешь?
— Догонял!
Тело мое дико рвется вперед, так, что цепь гудит. Лих вздрагивает, взгляд его устремлен к двери.
— Я догонял, слышишь?!
Сволочовка убегает всё дальше, прячется всё лучше, но главное, продолжает тонуть в моей памяти. Нет ничего коварнее разлуки: каждый новый день мне кажется, что я помню чуть меньше о той, которую поклялся отыскать. Раньше Шенна помогала освежить образы, но где она теперь?
— Ты это, — прокашливается Лих, — притормози, дурастый. Деваться тебе всё равно некуда: эта железка у тебя на шее и свинуша удержит.
— Выпусти меня, а? — Собственные слова кажутся мне чужими. — Чего тебе моя неволя? Тебе б гулять, куролесить с бехровскими кокотками, а ты меня пасешь, как овцу! Уж лучше дай мне уйти, парень. Свяжешься со мной — взвоешь, это я по-дружески тебе…
— Да если б и мог, что с того? — Лих со вздохом встает, пинком подтолкнув ко мне ведро. — Ключа от ошейника у меня нету, а на воротах с той вон стороны Хорха стоит. Высунешь нос наружу, и он тебя по лестнице размажет, я не шучу, дядя.
— Щенок, — цежу я. — Ты еще пожалеешь.
Лих, прислонившись к двери спиной, дважды ударяет по ней пяткой.
— Щенок не щенок, но тебе отсюда не смазать. И не глупи, ладненько? А то чуть только жмур в карцере, — он вздыхает, — так все заняты! Типа некому, кроме Лиха, жмуров выносить, понял?
Грохот двери — и мой новый знакомец ловко протискивается в проем.
— Бывай там, — бросает он напоследок. — Авось мастер к тебе забежит или Строжка… Или нет.
— Постой! — вспоминаю вдруг. — Цепь моя где?!
Отвечают мне лязгом засова.
И снова я в одиночестве. После республиканских казематов я почти забыл, каково это — сидеть в четырех стенах, ведь стоило бежать из Глушоты, и вся жизнь превратилась в одно длинное скитание, в бесконечную охоту за призраком прошлого.
Но у всех охотников случаются голодные недели.
* * *
Я просыпаюсь снова от внезапного приступа удушья.
Нос словно заложило, а глотку разъедает холодным. Пытаюсь сглотнуть, но делаю только хуже: едкий ком стекает по горлу, и на глазах выступают слезы. В подвале отчего-то очень светло, однако зрение меня подводит: всё вокруг предательски нечеткое, будто смотришь из-под воды.
— Строжка, мать твою, — раздается контральто. — Почему он в сознании?
— Видать, доза не та, — трещит неисправно и старчески. — Резистентность у него скачет ого-го… Ситуация для беса, кхем, стрессовая, вот он и привык к жиже.
— На вторые сутки привык?! — досадует женщина. — А предусмотреть нельзя было?
— Дык они все разные, бесы эти окаянные. Не угадаешь, мастер.
Сжавшись червяком, я опрокидываюсь набок, чтобы выхаркать черный сгусток. Что-то выплюнуть удается, но остатки налипают на нёбо и застревают в зубах. Язык вяжет до онемения.
— Да уймись ты! — Меня поворачивают обратно. — Строжка, раз доза не та, то когда его отпустит?
— Дык уже отпускает, — заверяет треск. — Ты не волнуйся-то так, Таби: у него швы за две ночи затянулись, а тут жижа какая-то… Пфе! Так кудахчешь, будто поганец сляди хлебнул и вот-вот богам душу отдаст.
— Я волнуюсь не за него, а за то время, которое летит Хрему в одно место, — обрубает контральто. — Сам знаешь, каковы у цеха дела…
Мне и правда становится лучше. Хоть нос и стянуло коркой, а горло жжет, я неуклюже сажусь на тюфяке.
— Ба! Оклемался, — трещит старик.
— Не прошло и года, — выдыхает контральто. — Живучая же скотина.
— Какого черта вы делаете? — выхрипываю я, только-только проморгавшись.
— Какого-какого… — ворчит обладатель неисправного голоса. — Штопаем тебя, непутевого.
Передо мной двое. На карликовой табуретке — скрюченный годами старик. Глаза у него выцветше-безучастные, глубоко утопленные в череп, а нос крючковатый, с вмятиной на переносице, видно от тех очков, что он рассеянно протирает платком.
— Вот же задачку ты мне задал, бедолага. — Голос его похож на сломанный механизм: того и гляди треснет, заплюет искрами. Но от челюсти, скошенной набок, исходит только аптечный запашок. — От масла-то обыкновенно калеками остаются. Но Строжка не промах, хе-хе! Есть, стал быть, еще бальзам в бальзамнике…
Другой мой гость, точнее, гостья, — женщина средних лет. Крепко сбитая, рослая, она напоминает гранитную стелу. Серый костюм мужского кроя только прибавляет ей некоей непробиваемости.
— Отставить треп, Строжка. — Она скрещивает руки на груди, и серое сукно рукавов плотно облепляет мускулы; могучая баба. — Я тебя не для болтовни подняла.
Старик отвечает неразборчивым бормотанием, а женщина принимается за меня.
— Кто ты такой? — бросает она. — Или что ты такое?
Буравит меня взглядом из-под волос неопределенного мышиного цвета, стриженных под горшок. Забавненькая прическа — такие на Западе делают сельской ребятне, чтоб побыстрее. Когда у тебя целый двор спиногрызов, тут не до заморочек: надел плошку на голову и стриги по краю. Представляю эту бой-бабу с плошкой на затылке, выглядит смешно. А вот ее сломанный нос и старые шрамы — не очень.
— Кто я? — Облизываю губы, горькие от жижи. — С вопросом ты запоздала, подруга. Надо было раньше знакомиться, до того как посадили на цепь. Или у собак на привязи тоже имя спрашиваешь?
— Не ответишь, так дам тебе кличку, — отвечает женщина. — Под ней тебя и казнят, если не станешь сговорчивым.
Я оцениваю ее выдержку — не блефует ли? Не похоже. Старик даже не шелохнулся, хотя он здесь самый дерганый. М-да, умирать я не планировал. Ладно, буду тогда…
— Вилли, — признаюсь я. — Вильхельм Кибельпотт.
Старик вдруг хихикает себе под нос. Женщина цокает языком.
— И это твой документ, ага? — Она вынимает из нагрудного кармана корочку. Ту самую, кроваво-красную, с косым крестом. Черт, и как я не догадался, что все мои пожитки изучены до последней крошки дымлиста?
— А ты читать не умеешь? — Язвлю, но внутри растекается нехорошее предчувствие. — А тебе, пердун старый, больно смешно, я смотрю?
— Анекдот вспомнил, — щерится он кривой улыбкой, поправляя очки.
Хитрый хрыч, да что тебе известно? Да ни черта ты не знаешь!
— Тогда, сынок, ты согласишься пройти проверку на психоскопе? — невозмутимо встревает женщина.
Психоскоп, дьявольская шкатулка с зеркалом. На психику не среагирует, но уж отпечаток я оставлю. Проходили же в маслорельсе, и никто не подкопался. Точно! Я — Вилли Кибельпотт, и у меня есть Кибельпоттов…
Палец.
— Чего побледнел? — Шрамы ползут по лицу женщины, когда она ухмыляется. — Потерял что?
Его палец — и мой трофей — тоже остался в куртке, а эти цеховики, может, и легаши, но не идиоты. Наверняка уже сравнили пальчик с картинкой в документах, повесили на него бирку — и пихнули в коробку с другими обрубками. Уверен, у чертовых легашей для всего есть подписанная коробка.
— Волки позорные. — Во рту стало суше некуда. — Всё разнюхали, а в законников никак не наиграетесь. К чему это? Чего тебе еще сказать?!
— Правду! — рявкает женщина. Старик охает от неожиданности.
Меня начинает подташнивать. В груди распускается скользкий цветок, драматично красивый, но воняющий трупными мухами. Так расцветает отчаяние, и его тлетворный запах выдает тебя с головой. Можешь врать сколь возможно убедительно, заламывать руки, но всё это бессмысленно, когда ты даже потеешь отчаянием.
— Бруг.
— Не слышу?
— Бруг! — Я захлебываюсь своим именем, как бешеная псина пеной.
— Откуда?
— С Запада, — выдавливаю я.
— Точнее!
— Скажу — не поверишь. — Кровь проклятого народа играет во мне. Чувство отчаяния сходит волной по песку, и я улыбаюсь инстинктивно, как если бы предки потянули мой рот за ниточки. Наверное, Бруг со стороны — точь-в-точь республиканский фанатик. Такие улыбаются и в петле, и волоча кишки по полю брани. Нет, я не люблю свою родину — там больно, там не хочется больше жить. Но мысли о ней вызывают во мне необъяснимую гордость.
— Говори. — Женщина хмурится, но стоит на своем.
— Глушота.
По щекам женщины проходит рябь, и шрамы опускаются вместе с ухмылкой. Старик, поперхнувшись, косит пуще прежнего.
— Блефуешь. — Мастер часто моргает в неверии.
Я же хохочу, как обезумевший. Да, черт тебя побери, Глушота! Причитай, женщина. Молись своим богам, старик. Перед вами вымирающий народ, ночной кошмар всех южных детей!
— Предупреждал же. — Я весь горю от возбуждения. Таборяне горят всю жизнь, от чужого страха, от собственной похоти и ярости сечи. Всё это заставляет нашу кровь кипеть, наверное, поэтому нас и прокляли, давным-давно заперев в Глушоте. Убили нашего Пра-бога, но не нашу самость.
— Врешь, гнида респова. — Оторопь мастера прошла, и она вдруг хватает меня за ошейник. Железо врезается в шею, срывая с губ улыбку. — Таборянам нет дороги из Глушоты, бред утверждать обратное. Врасплох застать хотел, ага?
— Видишь ли, я уникальный, — хриплю в железной хватке. — Но никто тебе того не подтвердит. Кто мог, уже в могиле отдыхает. Кто еще может, кх-х-х, остался в Глушоте.
— Перестань, во имя Хрема, нести чушь. — Мастер дергает за цепь так, что я привстаю на коленях. Сколько же силы у этой бестии, чтоб так дыхание схватывало? Ее сбитая переносица уже не маячит перед глазами, но начинает плыть, как и узкие глаза цвета болота. — Все вы, респы, одинаковые: языком чесать горазды, а как жареным запахнет…
Железный обод вдавливает кадык внутрь. Самый-лучший-абажур отчего-то меркнет, рассыпав по сетчатке бурые пятна.
— Таби! — обеспокоенно трещит Строжка. — Задушишь-то!
Она шумно выдыхает, отпуская ошейник. Я валюсь навзничь и больно бьюсь затылком о стену.
— Мы отвлеклись, ага, — продолжает мастер, разминая мозолистые пальцы. Она возвращает лицу невозмутимость, словно вовсе и не душила старину Бруга. — Следующий вопрос: где Вильхельм Кибельпотт? Настоящий Вильхельм.
Я тру ушибленную голову, и в ней отдается пониманием, что лучше этой бабе не врать.
— Вышел по дороге, — кривлюсь я. — Только вот никто не сказал дурачку, что стоит дождаться полной остановки маслорельса.
— Вот гамон! — в сердцах ругается мастер.
— Ёкарный хрок… — ерзает на табурете Строжка.
— Да не расстраивайтесь так. — Махнул бы рукой, не будь кандалов на запястьях. — Он был грязью, вот и стал грязью! Ваша обожаемая Бехровия ничего не потеряет без старины Вилли…
— Отставить. — Мастер с великим трудом сохраняет самообладание. — Мне глубоко наплевать, праведник он или гамон последний, как ты. А вот на что мне не наплевать, так это на его семейку!
— Ну, Билли и этот, как его, — неуверенно отвечаю я, — на «Г» который…
Мастер резко отворачивается, сжав кулаки до белых костяшек. Не на «Г», что ли?
— Билхарт и Гелберт, коли быть точным, — робко поправляет старик и, покосившись на начальницу, добавляет шепотом: — То бишь два первых человека в Белом братстве. А Белое братство — энто, кхем…
— Самый, Хрем тебя дери, влиятельный цех в городе, — мастер гудит, как масел-котел, — который еще и точит на нас зуб, зараза!
— Триста двадцать семь бойцов — не хухры-мухры, — задумчиво добавляет Строжка.
Вилли Кибель-всмятку-потт и правда говорил что-то о «фирме папаши»… Но кто же знал, что «фирма» — чертов цех. Эх, Вилли-Вилли, говорил бы ты больше по делу, так и в живых бы остался.
— До сих пор мы чудом держались. — Мастер оборачивает ко мне лицо, обезображенное злобой. Она ширит ноздри, что дикая зобриха, и неправильно сросшийся нос ее кажется еще кривее. — А почему? А потому что цеховой кодекс запрещает открытое кровопролитие. Им запрещает, гамон.
— Всё под контролем, даю слово Бруга, — заверяю я. — Если Вилли и отскребут от шпал, то кто его узнает? Шмат мяса и похож на шмат мяса.
— Оставь свое «слово Бруга» для суда, — бушует мастер.
— Таби, а ты не хочешь, кхем, еще подумать? — вполголоса вставляет старик. — Коль выдадим бедолагу братству, авось Билхарт от нас отстанет? Дык не будет же он точить зуб на тех, кто ему убийцу братца сдал…
— И слышать не желаю! — отрезает Табита. — Кто ему объяснит, почему мы этого гамона у него из-под носа вынесли? Я? Может, ты? Нет, достаточно и того, что Вильхельм пропал якобы в нашем квартале. А если Кибельпотты узнают, что мы об это дело и сами замарались, то в благородство играть не станут, отыграются на нас за всё. — Мастер вздыхает. — У моих с Билхартом терок слишком старые корни, Строжка. Я ему поперек горла, ага.
— Уж прости старого, что напомнил, Таби… — поникает старик.
— Выходит, Бруг нужен вам. — Я не сдерживаю улыбки.
— Не тешь себя пустыми надеждами, одержимый, — цедит она сквозь зубы. — Если братство или констебли каким-то чудом про тебя разнюхают, обещаю: ты мигом прогуляешься под фонарями.
— Какими еще…
— Узнаешь, — перебивает она. — Строжка, мы засиделись. На выход.
— Какими еще фонарями, мать вашу?!
Мой вопрос разбивается о полотно двери — и тает в спертом воздухе.
* * *
Я проснулся от крути в желудке. Не знаю, наступили ли следующие сутки или были те же самые, но жрать хотелось, и притом сильно. Казалось, желудок весь сморщился, стал не больше прошлогоднего каштана.
Однажды, в тот момент, когда я от скуки и голода ковырял трещины между кирпичами, в подвал забежал Лих. Бросив на меня косой взгляд, парень подхватил ведро самыми кончиками пальцев.
— Не воротись, — прыснул я. — Это плевки жижи, а не то, о чем ты подумал.
Лих осторожно заглянул в ведро и весь скривился.
— А ты типа… — Лих замялся, — не ел тех мужиков?
— Нет, — фыркнул я. — Тот, в кого я оборачиваюсь, не ест по-настоящему, только играет.
— Ну и игры у него, дядя. — Лих опасливо покосился на меня. — А в кого ты оборачиваешься?
— Да черт его знает.
— На одержимого ты, если честно, не похож: они с концами обращаются, а обратно — никак.
— Вот-вот, Лих! — Я постучал пальцем по виску. — Всем бы твоим дружкам такую догадливость. Деду, бой-бабе, сестростерве — всем расскажи, что Бруг не бес. И пусть жратвы принесут.
— И типа… — Парень пропустил мимо ушей мое требование трапезы. — Тебе совсем не интересно, что́ ты… ну, то есть кто́ ты такое?
— Наплевать абсолютно, — отрезал я. — Меньше знаешь, крепче спишь. Так на Западе говорят.
— Я б не смог как ты. — Лих обнял ведро, позабыв о содержимом. — Я б к лекарю сходил, вдруг болезнь какая. Или в храм типа, а то вдруг и такие бесы бывают?
— Да не одержимый я! — рявкнул я, раздраженно прикрыв глаза. — И вынеси уже это гребаное ведро. Если можешь, на другой конец города.
— Я же того… — спохватился Лих. — Просто так спросил.
Я промолчал. А когда вновь остался в камере один, долго еще сверлил взглядом стену.
* * *
Как же хочется жрать… Если Лих меняет ведро дважды в день, то сегодня третьи сутки после жмых-жижи. Если же только раз в сутки, значит, пора грызть пальцы. Хорошо хоть, в черпаке приносят воду, чуть реже — какой-то горький отвар, да разве на нем далеко уедешь?
Замечаю, что о чем бы ни думал, куда бы ни направлял колоссальную силу мысли Бруга, всегда возвращаюсь к началу. К голоду. Если так сходят с ума, то мне не нравится.
Абажур теперь кажется похожим на апельсин. А бинты на животе напоминают вареное тесто, нарезанное толстыми полосками. В Глушоте его подавали на огромной плошке, а сверху — щедрая гора зобрятины, брызжущая соком от жаренья. Но на моем животе «тесто» заветрилось и прибрело неаппетитный вид. Пора бы поменять, вот только никто не спешит обхаживать старину Бруга. Ну, зато брюхо больше не болит.
Вдруг слышу голоса, затем лязг засова. Мой рот полон слюны, а под сердцем тревожно урчит.
— Да не-е-ет… — протягиваю я, когда в конуру Бруга заходят двое. Бой-баба и дед. Эти ведь даже воду не принесут!
— Просыпайся, ошибка природы, — командным голосом приветствует Табита. — Разговор есть.
— Не веду беседы на пустой желудок, — похлопываю себя по бинтам.
— Хочешь умереть от голода — валяй. — Бой-баба скрещивает руки на груди. — Твой ошейник сдержит и свинуша, а ты всё слабеешь и слабеешь с каждым днем. Мы можем зайти и в другой раз.
— Коли поговорим толково, — вкрадчиво уступает Строжка и поправляет очки, бликующие от проделок абажура, — будет тебе и перекус, бедолага.
А старик умеет убеждать. Хороший дед, он мне сразу понравился.
— Ладно уж, болтать так болтать. — Обмякаю в расслабленной позе. Насколько позволяет тяжесть цепи, разумеется.
Убедившись, что в моем ведре пусто, Табита переворачивает его и садится сверху. Строжка остается у стены на почтительном расстоянии.
— Итак, прежде чем перейдем к делу, — Табита, по-мужски широко расставив ноги, упирает руки в колени, — я напомню тебе всё, что ты натворил.
— Решили на совесть надавить? — Я перевожу взгляд с женщины на старика. — Я разве не намекал, что это бесполезное занятие?
Строжка вдруг кашляет.
— Догмат номер 34: «Субъекту, виновному в злодеянии, цех обязан предоставить список оных злодеяний до начала законного разбирательства», — отстраненно декларирует он. — То бишь прежде чем передать нарушителя констеблям для суда, нам до́лжно нарушителю разъяснить, за какие провинности-то его арестовали.
— Так Бруг нарушитель? — Я фыркаю, но тюфяк подо мной становится самым неудобным в мире. — Я-то подумал, что стал уже чем-то вроде домашнего животного.
— Спасибо, Строжка, но это было лишнее, — не реагирует на меня Табита. — с ним надо по фактам.
— Ничего, — пожимает плечами старик, — просто надобно формальность соблюсти.
— Итак, шестого дня от начала месяца рюеня… — вынув из кармана листок бумаги, заводит женщина. Ее голос звучит напоказ безразлично, как если бы всё, что она читает вслух, было не серьезнее списка блюд в корчме.
— …человек, назвавшийся именем Бруг, совершил жестокое убийство Вильхельма Хорцетца Кибельпотта, кума Республики, и уничтожил тело. В течение предыдущего месяца некто Бруг, по предположению цеха имени Хрема, незаконно пересек границу Республики и Преждер. Потом проник в маслорельс на вокзале Преждерского княжества.
— Что должно проверить присовокупительно, — добавляет старик.
Чем дольше они говорят, тем сильнее тюфяк походит на каменную глыбу. Пласт прелого сена твердеет подо мной, точно надгробная плита.
— Итак, незаконно завладев документами убитого… — продолжает Табита. Ее челка подстрижена как по линейке, образцово. Не из-за этой ли математической строгости взгляд ее кажется столь острым?
— …Бруг проник, снова незаконно, на земли вольного города Бехровия, где был уличен в нападении на группу неизвестных, с убийством двоих, предположительно граждан города.
— Что тоже до́лжно проверить.
Не тюфяк, а пыточный стул. Готов побиться об заклад, что люди раскалываются, только сев на него.
— Этот же Бруг оказал вооруженное сопротивление цеху. И, наконец, проявил способность к самоисцелению и ворожбе над предметом, так называемой Цепью, что может говорить о неслыханном случае контролируемой одержимости.
— Ибо, кхем, — вставляет Строжка, — не обнаружены традиционные признаки конечной одержимости, как-то: вздутие органов, деформация костей, потеря рассудка и прочее, и прочее…
Я врастаю в тюфяк, но хочу провалиться сквозь него. Забиться в тот тихий грязный угол, где можно не вспоминать о безвыходном положении Бруга.
— Строжка, дай выжимку, ага? — просит женщина. — А то у него мозг вскипел.
— Сейчас-сейчас… — Старик пожевывает губами, мысленно вычленяя главное. — Итого, по законам Республики, коли его вышлют стяжателям Комитета, за переход границы и убийство Кибельпотта — казнь через забивание гвоздя в лоб.
— А по нашим?
— По нашим законам, то бишь по бехровским, за переход границы, подделку бумаг и трижды убийство… — Строжка чешет нос. — Дык тоже казнь-то. Но с порицанием да через фонари.
— Или?
— Шутишь над старым? Ведь это исключительный экземпляр обратимой одержимости! — У деда у самого в глазах пляшут огоньки одержимости. — Коль гремлины прослыхают, дык мигом упекут в Башню Дураков! Попасть-то туда легко, а вот покинуть…
— Другими словами, — бесстрастно объясняет Табита, — разберут тебя на куски, посмотрят начинку, а потом кое-как соберут обратно. И будут ставить опыты над психикой, пока не превратишься в желе.
— Бругожеле, — вырывается у меня.
Дед с мастером переглядываются.
— Чего?
— Выходит, мне только подохнуть осталось, — нервно выдавливают мои голосовые связки. — И вы даете мне выбрать: либо Бругожеле, либо Бруг-с-гвоздиком, либо Бруг-под-фонарем.
— Какой все-таки смекалистый, — хихикает старик.
— Вот я и выбираю. — Уже ощущаю, как тюфяк плотной соломенной суводью закручивает меня в пучину конца. — Бругожеле.
— Смекалистый, а не совсем, — поправляется Строжка.
— Совсем не смекалистый, — ухмыляется шрамами Табита. Темное торжество пляшет под ее холопской прической. — Потому что есть еще четвертый способ сдохнуть.
Голова кружится, во рту становится сухо. Я не в настроении, да и вообще не любитель подобных выборов. Но не узнать четвертый вариант — значит жалеть об этом до самого Бругожеле.
Будь проклят этот Нечистый. Как бы всё было просто, если б я мог обернуться прямо сейчас… Тогда бы Бруга не остановил ни ошейник, ни кулаки Табиты. Но Нечистому требуется время, чтобы набраться сил и психики. Даже чудовищам нужен отдых.
— Видимо, выбора у меня нет, — безжизненно говорю я. — И каков же последний способ?
Табита расплывается в неприятной усмешке:
— Вступить в цех Хрема.

Глава 5
Вкус товарищества
Бруг. Рюень, 649 г. после Падения

Широкое распространение в Бехровии шагающих машин – и теперь повод для насмешек в республиканских концернах. Меж тем, сохраняя хладность ума, смею отметить: при несомненной дороговизне производства и хрупкости движителей шагоходы не так безнадежны. Их отличает высокая проходимость на пересеченной местности, лучший обзор для возничего и… эффект устрашения. Да-да, трудно поверить, что Глёдхенстаг всерьез готовится к боям на своей территории. <..> Однако примечателен случай, когда убежденный шпик и провокатор Комитета по имени <стерто> (позывной Живодер) дезертировал от одного вида железных чудовищ Бехровии.
Клаус Шпульвиски, доклад на XII Ежегодном съезде Комитета в честь годовщины Революции

В обеденной правит полумрак. Только свет очага пляшет по стенам огнефеями, да свечи роняют отблески на длинный стол, изъеденный жуком. Обеденная — в прошлом молельный зал кирхи. Ныне заброшенной и утратившей блеск, но бывшей когда-то храмом старых божеств Востока.
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Теперь на Востоке нет других богов, кроме Императора. Пролитой кровью и дымящими заводами он искоренил все старые культы: вековые песни вырваны с языками, их знавшими; тысячелетние легенды забылись. Каменные идолы, старше самого человечества, обрастают мхом или водорослями, и лишь болотные гады и рыбы морские приходят к ним на поклон.
Но здесь, в ветхой кирхе на самом краю Бехровии, угасшие духи Востока не разучились ждать. Взирают с брусовых стен исполинские бородачи, вырезанные в дереве. Их меха, топоры и рогатые шлемы давно потемнели и выщербились по краям. По стропилам слетают крылатые девы. Где-то обожженные до углей, где-то содранные по небрежности, они поют полчищам маленьких восточан, что беснуются, вдавленные в колонны. Те сшибаются в жестокой сече, мрут, оживают, блудят и пьянствуют, чтобы на новом витке колонны опять порубить друг дружку на куски.
И так раз за разом, пока сумасшедший круговорот жизни и смерти не поднимет их по стволам к самому потолку. А наверху, где продыху нет от въевшейся сажи, закончится их путь, обещавший быть вечным. В темноте, под слоями копоти. В забытьи.
И под эту бесшумную резню я ковыряю ложкой в миске. Я ем этот неведомый холодный суп с большой охотой, делая такие большие глотки, какие позволяет ошейник. Желудок наливается приятной тяжестью, пока в однородно-пунцовой, кислой с горчинкой массе супа не всплывают какие-то… продолговатые предметы.
— Что это? — хмурясь, задаю вопрос всем и одновременно никому. — Большущие червяки?
— Ага, — поддакивает сидящий напротив Лих, роняя изо рта хлебные крошки, — глисты-переростки!
Но тут же вскрикивает от звонкой затрещины: Вилка сидит рядом.
— Дык то бехровские миксины. — Строжка прихлебывает гешир из блюдца и с гордостью поднимает палец кверху. — Пресноводные, во как! Такие токмо у нас живут, эндемиком считаются.
Я недоверчиво поддеваю миксину ложкой, но та скатывается обратно и уходит на дно. Червеобразно, несъедобно, пугающе.
— Жрать-то их можно? — уточняю я.
Справа от Лиха раздается презрительное фырканье.
— По-твоему, тебе их в ботвинью просто так положили? — Вилка каждый раз заново убивает меня взглядом, кусачим и злым, огрызающимся из-под косой челки. — Уж если б хотели отравить, то не переводили бы еду на такое убожество.
Так это ботвинья… Странно, что самой ботвы в супе не видать.
— Это точно, ага… — Табита зевает, разглядывая на просвет стакан мутного виски, уже полупустой и к тому же не первый. — Но кажется мне, скоро нас тошнить от рыбы будет. С тех пор как респы в Княжествах, торговля совсем никакая.
— А меня уже тошнит, — огрызается Вилка, закидывая ноги в сапожках на край стола.
Похоже, я распробовал супчик. Кислинка в нем — от кваса и щавеля, мягкая горечь — от редьки и репы. Ну а хваленые миксины — всего-навсего копченые рыбешки, только без косточек. Необычное блюдо, совсем не западное, но с голодухи я вычистил миску до блеска.
— Раз тошнит, поделилась бы с голодным стариной Бругом! — Подмигиваю девчонке, облизывая еще соленые от миксин губы. — Мы же теперь товарищи по цеху, как-никак.
— Да от тебя меня тошнит. — Рот Вилки — треугольник презрения. — Не раскрывай свою пасть, «товарищ». Так от тебя только сильнее пасет.
— Я тебе и не целоваться предлагаю, — хмыкаю в ответ. — Но за добавку обещаю умываться утренней росой, а рот розовой водой полоскать, если тебе так хочется. Дважды в день!
— Ты вконец сумасшедший, да?
— Романтик, ты хотела сказать?
Лих от смеха давится хлебом, Строжка обеспокоенно-шумно дует на гешир, а Табите, кажется, поровну на нашу перепалку сквозь призму бурого алкоголя.
Вилка резко спускает ноги, готовая вскочить.
— Ты просто идиот. — Ее тонкие пальцы ложатся на кнут, обернутый вокруг талии.
— Или романтик?
— Идиот!
— Или…
— Прекратить. — Табита с грохотом опускает пустой стакан на стол, как раз вовремя: похоже, у Вилки глаз дергается. — Ты, Бруг, заткнись и жди добавки молча. А ты, Вилка, поверь: если твой многоуважаемый мастер решила усадить кого-то за общий стол, значит, на то есть веская причина.
— Субординация, — многозначительно вставляет Строжка между глотками гешира.
— Он вчерашний преступник! — Вилка сдувает челку, что лезет в глаз и только сильнее ее распаляет. — Убийца, перевертыш… Дикарь! Серьезно, дикаря за стол?!
— Если всё сложится, этот «дикарь» станет полноправным цеховиком. — Табита с приятным «чпоньк» откупоривает начатую бутылку виски. — Нашим цеховиком. И раз так, лучше уже сейчас вам начать притираться…
— Пх-х-х, притираться. — Лих хмыкает в кулак.
— Не буду я к нему притираться! — вскакивает девчонка.
— …характерами, — заканчивает Табита.
Вилка сжимает-разжимает пальцы, точно готова вцепиться кому-то в лицо. И я не питаю иллюзий, чью симпатичную мордашку она предпочтет расцарапать в первую очередь.
— Что-то ты переволновалась, — спокойно, как вол, продолжает Табита. Чудится, ее больше волнует, как бы не пролить ни капли виски, чем душевное равновесие Вилки.
— Я. Не. Волнуюсь, — уверяет Вилка сквозь зубы. Выходит, разумеется, крайне убедительно. — Пусть сидит здесь, хорошо. Пускай ест нашу еду! Но когда он опять озвереет… Когда убьет кого-либо или кто-либо умрет из-за него, вы поймете, как говенно облажались.
Табита отпивает из стакана, блаженно опустив веки.
— Лих, проводи сестру в комнату, — приказывает она. — Хорошо бы ей вспомнить, как разговаривать со старшей по званию, и сделать выводы.
— Эх, дочурка… — Строжка с грустью ставит чашку на блюдце.
Лих поднимается с насиженного места, но Вилка бросает на него такой испепеляющий взгляд, что тот с силой плюхается обратно.
— Ладно-ладно, не очень-то и хотелось… — Он поднимает руки, как бы сдаваясь.
— А ты, — вот и моя очередь превращаться в пепел от пылающих серо-голубых глаз, — берегись: один косяк — и ты труп.
Она снимает со спинки стула мятый плащ цвета мокрого камня и исчезает за колонной. Где-то в глубине кирхи скрипят несмазанные петли, и по ногам стелет сквозняком.
— Хорошенько притерлись. — Я поскреб миской стол, изображая трение.
— Она всегда с пол-оборота заводится. — Лих хватает с подноса пирожок. Готов побиться об заклад, тоже с миксинами. — Но чтоб кто-то та-а-ак ее выбесил… Никогда не видел!
— Энто ей желтая желчь-то в голову бьет. — Старик качает головой. — Издержки молодости: гуморы бурлят.
— Пройдет, — констатирует Табита, хрустнув шеей. — Но ты, Бруг, не заигрывайся, ага? Мы с тобой не друзья и связаны только договоренностью. Ты — нам, мы — тебе. Никаких симпатий, просто сухая работенка.
— А это тоже часть нашей договоренности? — показываю на свой ошейник. Он новый, не тот, что был в подвале.
— Именно. — Табита кивает. — Это гарантии.
— Гарантии того, что я до конца дней своих буду ходить на поводке? — Я скрещиваю руки на груди. — Тогда вам следовало присобачить к ошейнику цепь. Или вы не в курсе, как работают ошейники?
— Мы-то знаем, что да как с энтим ошейником. — Строжка поправляет очки. — К нему никаких поводков не надобно, токмо вовремя настраивать механизм, смазывать…
— Какой еще, к черту, механизм? — насупливаю брови.
— Прости уж, братец, — виновато моргает старик, — запамятовал, что ты у нас новенький. Энтот ошейник — гремлинова работа. Они их раньше сами пользовали, чтоб каторжан в узде держать, хе-хе… Да каторжане посмирнели, когда гремлины покопались у тех в гуморах, вот и…
— Строжка, давай ближе к делу, ага, — вздыхает Табита, зевнув над заново полным стаканом. — Меня от твоих лекций в сон клонит.
— Любите же вы старика затыкать, молодежь, — ворчит дед. — Так вот, если ты, братец, пощупаешь ошейник за загривком… да, в энтом самом месте… то найдешь, значит, винтик. Эй, аккуратнее с ним, не то убьет!
Я вмиг отдергиваю палец от выпуклой, ушастой головки болта.
— С чего это он меня убить должен? — усмехаюсь я. — Слышал, что курение убивает. Что выпивка — тоже. Но чтобы винтики…
— О! — оживляется Лих. — У меня так приятель гвоздей съел. На спор, за бутылку водки. Он их даже пожарил сначала! А всё одно потом живот резали.
— Но спор-то он выиграл? — хмыкаю я.
— А то! Только от гвоздей у него в животе язва открылась. — Лих широко улыбается. — И водку ему теперь нельзя!
— Смейтесь-смейтесь, — брюзжит Строжка. — Да токмо если винт особым способом не подкручивать, он сорвется и — оп-ля! — насквозь пройдет и не заметит. Пробуравит шейные позвонки, точно хлебный мякиш.
Мне и правда становится не до смеха. Может, я и живучая тварь, но не настолько, чтобы обходиться без шеи.
— И вы правда думаете, — я щурю глаза, — что во всем вашем городишке старина Бруг не найдет никого, кто снимет эту игрушку?
— Рассмешил, ой, рассмешил! — неисправно скрипит дед и хлопает по столу худой ладонью, густо усеянной старческими пятнами. — Как найдешь согласного, дык покажи мне энтого умельца! Токмо знай, что неправильная подкрутка тоже смертью чревата… Тут инструкция важна! А гремлины ее невесть кому не раскрывают…
— Просто потрясающе, — выдыхаю я. — И сколько времени у меня в запасе до… подкрутки?
— Четверть суток, — сухо отвечает старик. — Но лучше загодя подкручивать… Одни боги знают, насколько надежна эта гремлинова приспособа, хе-хе.
Восхитительно. Просто восхитительно. Мало того, что я буду зверушкой на побегушках, так еще и на счетчике! Каждые чертовы шесть, а лучше пять часов придется терпеть артрозные старческие пальцы на холке. Скажи кто-нибудь неделю назад, что жизнь Бруга будет зависеть от рассеянной памяти деда-склеротика, я бы рассмеялся тому в лицо. Обмолвись кто-либо, что я буду гонять харчи в пыльной кирхе, связанный «гарантиями» занудных легашей… О, я бы как следует дал тому под дых.
Но жизнь — подлая сволочь. И остается только одно: стать сволочнее нее.
В глубине кирхи хлопает дверь. Тяжелое громыхание шагов сотрясает мои мысли.
— Добавка, — хмельным, неровным голосом объясняет Табита, откинувшись на спинку стула.
— Ой, не. — Лих держится за живот, глубоко выдыхая. — Еще хоть кусок, и на мне дублет разойдется.
Огромное, вдвое выше человека существо возникает между колоннами. Его необъятное пузо, покрытое серой щетиной, кажется, растет прямо из шаровар, таких просторных, словно сшитых из цельного паруса. Ручищи и гнутые ноги, толстые, как бревна, оканчиваются пальцами-копытами, а каждый кулак размером с мою голову. Бочковидная грудь, огромная клыкастая голова, вдавленная в покатые плечи, минуя шею… Зверь мог бы выглядеть еще свирепее, если б не одутловатая морда с выражением полного смирения на ней.
— С Хорхой вы уже знакомы, — ухмыляется Табита. — Он волок тебя на плече от самой станции, ага.
— Точно, — поддакивает Лих, — и та-а-ак тебя об стену приложил! Клянусь, я даже грохот слышал!
— Ну спасибо, э-э-э, Хорха. — Я смотрю на зверюгу снизу вверх. Мне становится не по себе, когда я вспоминаю, с какой легкостью тот оторвал меня от земли. Как пушинку.
– Хорк-ха, — отвечает полулюд, навострив широкие рваные уши.
Когда Хорха не то говорит, не то хрюкает, его обвисшие жирные щеки трясутся под пучками дымчатого меха, почти что студень. Доброжелательная улыбка? Злобный оскал? На серой морде сложно различить какие-то эмоции, уж больно нечеловеческая у Хорхи мимика. А от глаз-бусинок и вовсе остался только черный блеск, так прочно они угнездились в складках нависших бровей.
— Хорха-то у нас парень ладный, — успокаивает Строжка, как бы секретничая со мной. — Сила животная, а нрав… Столько доброты ни в одном человеке нет.
– Хорк-ха тха-гу, — отвечает полулюд и согласно дергает пятачком на оплывшем кабаньем рыле. Я только сейчас замечаю, что в руках у него массивный котелок. Хорха опускает его на стол, лязгая крышкой, и из зазора валит пар с насыщенным рыбным запахом.
— Свинуш-цеховик, — озвучиваю я свое внезапное открытие.
— Наблю… дательный, — икает Табита.
— Но ведь свинуши как рабы, — недоверчиво объясняю я свое удивление. — В Республике они за еду и крышу работают, а здесь… цеховик?
— Бехровия — свободный город, сынок, — гордо поясняет Табита. — Бесправных здесь не бывает, ага. Что человек, что гремлин, что свинуш — разницы нет. Здесь каждый получает ровно столько, сколько может заработать честным трудом. А респы — просто гамоны, и их гамоново «равенство» — пустая брехня.
— А где ж мои права, раз Бехровия такая вся из себя замечательная? — огрызаюсь я.
— Вместе с правами приходят и обязанности, — отвечает женщина. — Так что как мастер цеховику советую тебе перестать вякать о своих законных правах, не то придется и за преступления по закону ответить.
— Когда мы Хорху взяли, — скрипит старик, пытаясь сменить тему, — он-то в котельной трудился. Угольщиком, значит. Совсем плохой был, тощий, больной…
— Хозяин котельной споил его, гамон. — Табита выпячивает челюсть. — Дошло до того, что Хорха работал за спирт, будто мы в каком-нибудь Стоцке! Но мы всё утрясли… По-своему. — Она мрачно улыбается, прикрыв глаза болотного цвета. — Иногда можно и забыть о правах тех, кто сам о чужих правах забывает.
— Таби! — шикает на нее Строжка.
— Но это неправильно, ага, — поправляется женщина. — В общем, Хорха теперь полноправный цеховик.
— Мы-то отучили его от спирта, да вот от силосной водки никак не удается… — гнет свое Строжка.
Помбей. Я вдруг вспоминаю, как расплескал флягу этого пойла тогда в Прибехровье. Какая же хитрая баба…
— Так вот на кой черт ты достала помбей, когда мы вели нашу милую беседу, — щурюсь я. — Ты приманила свинуша на запах.
— Ха, раскусил-таки, — довольно щерится Табита. — Ловкий прием, ага?
— Шельма, — цежу я, обиженный на себя за собственную глупость. Я ведь еще и сам метнул ту дьяволову флягу… А для чуткого свинушьего обоняния это было похлеще взрыва на парфюмерной фабрике. Идиот.
Лих, до того сосредоточенно ковырявший в зубах плоской деревяшкой, вдруг влезает в разговор.
— О, точно! — Выплюнув щепку, он проводит языком по зубам. — Этот трюк еще дядя Яков выдумал. Ну, когда он еще…
Лих внезапно умолкает, словно сболтнул лишнего. Он опускает взгляд в стол, а Табита меняется в лице.
— Лих, етить тебя… — шепотом ругает его Строжка.
— Мы засиделись, — гробовым тоном объявляет мастер. — Подъем рано, а вы тут… языками чешете.
— Ну, я просто… того… — жалко оправдывается Лих, поскребывая ногтем по пустой миске.
— Отс-с-ставить, — обрубает Табита, поднимаясь из-за стола. Несмотря на количество выпитого виски, движения женщины остаются ровными, чего не сказать о заплетающемся языке. — Я уш-ла. И вам стоит. Строжка, — она бросает на старика холодный взгляд из-под горшка темных волос, — дальше сам.
– Хрок-ха н-ху на? — вопросительно хрюкает свинуш, обнажив желтые клыки.
— Доброй ночи, ага, — завершает она и, накинув на плечи чернильный плащ, пропадает за колонной.
В кирхе воцаряется неловкое молчание. Ровно до тех пор, пока не хлопает входная дверь.
— Это что еще было, дружище? — не выдерживаю я.
— Дядя Яков, — вполголоса повторяет Лих, — больная тема…
— Лих, ёкарный ты балбес! — скрипит на него Строжка, строго сверкнув стеклышками очков. — Помолчи-то уж, ради богов. Тебя в разведку не возьмешь, всё-то выболтаешь…
— А я что? — Лих надувает губы. — Я ничего…
— Ой, — отмахивается дед, — чем трепаться попусту, ступай-ка и проводи братца Бруга до его комнаты.
— Понял-понял, дед, только не зуди, — фыркает Лих.
— Мне кто-нибудь уже расскажет грязные тайны цеха или нет? — не унимаюсь я.
— Всё-всё, разговорчики завтра, молодежь, — ворчит старик. — Я встану с зарей-то, дык тогда и ошейник утром налажу, пока спать будешь… Всё настроение отбили, экие вы.
Собравшись пойти прочь, я закатываю глаза, но тут же вспоминаю про котелок на столе, уже успевший расстаться с жаром и паром.
— Погоди, дружище, а добавка?
Но Строжка, оказывается, сложил очки в кармашек на груди и куда-то уковылял. Уверен, он прекрасно расслышал мои слова, но прикинуться глухим ему показалось лучшим выходом. Удобно ты придумал, ушлый старикан.
В обеденной остался только немногословный свинуш. Хорха уже схватил котелок в охапку и другим копытцем сгребает грязные плошки-поварешки в свернутую скатерть.
Ну и Лих, конечно, опершись о колонну, напевает какой-то незнакомый мотив. Парень старается принять праздный вид, но не высказанная им обида повисла в воздухе, явная и почти осязаемая.
— Ты там скоро?
— Да-да, дружище, — усмехаюсь я невесело. — Уже не терпится осмотреть свои хоромы.
Скорей бы спать — и с головой в рабочие цеховые будни!
Нет, шучу.
* * *
Мое новое жилище роскошью не отличается. Горемыку Бруга поселили в полупустом двухэтажном бараке, возведенном на заднем дворе, между кузней и дощатым гаражом для мудреных местных кибиток. Лих рассказал, что раньше, когда цехом руководил таинственный дядя Яков, бараки были битком: цеховиков селили по двое-трое и даже делили здание на мужскую и женскую части.
Куда пропал Яков — тайна, покрытая мраком. Но какая бы участь его ни постигла, ныне цех Хрема находится в упадке. Большинство цеховиков плюнуло на Табиту и разбежалось по городу: одни вступили в Белое братство и иные цеха, другие подались в констебли или вольные кондотьеры, что охраняли питейные заведения и усадьбы богачей. А третьи встали на путь криминала. К счастью для этих третьих, Калека, личность даже более загадочная, чем таинственный Яков, своим бандюгам платил щедро.
В цехе Хрема осталась лишь жалкая горстка — и заселила второй этаж бараков, где было суше осенью и меньше насекомых летом. Нижний этаж остался под склад всякого хлама, наследия лучших времен. Лих объяснил, что Табита уже не один год порывалась устроить там уборку, но Строжка всякий раз был агрессивно против ревизии драгоценного мусора. Утверждал, что там «всё нужное» и «авось пригодится». Но на деле все эти одежды, заскорузлые до прочности цемента, потемневшая мебель и бесформенная металлическая начинка, вырванная из невесть каких агрегатов, так и врастают в стены и пол бараков по сей день.
Моя комнатушка на втором этаже тоже знавала лучшие времена. Паркет утратил ровность, дыры в желтоватых обоях сыпали песком, клочками мха и мышиным пометом. В одном углу кособоко притулилась печь-буржуйка, чтоб не окоченеть холодными бехровскими ночами, в другом скучал секретер, оседланный перевернутым стулом. Прямо у двери караулила койка, простецкая и скрипучая, но матрас на ней был неестественно чистым, хоть и просевшим посередине под чьим-то грузным брюхом.
Я наспех обмылся в кадке, чтоб не замочить бинты, надел чистое тряпье, бывшее мне не по размеру… И матрас, укрытый бельем с приятным душком дешевого мыла, принял меня в свои пружинные объятия.
Эта ночь стала самой сладкой за последние недели. Меня не беспокоили ни призраки былого, ни разлука с Цепью, ни даже тяжелая железка на шее. Всё это временно, бодрился я. Временно, как и то, что фонарь под потолком лишен моего любимого абажура.
* * *
Утром меня разбудил навязчивый старик. Что-то напевая себе под нос, он долго подкручивал ошейник — тянул, давил, скрипел, не обращая внимания на сонную ругань Бруга. А когда ушел прочь, сна не было ни в одном глазу.
На секретере я обнаружил свои нехитрые пожитки, сложенные стопкой. Я удивился, когда вдруг понял, что вся моя одежда отстирана и заштопана. Даже окованные носы на башмаках оказались вытерты от красных разводов и угольной пыли. Единственное, рубашка была другая, ведь старая годилась теперь только на тряпки. Ее, разодранную мохнатой грудью Нечистого, колотую ножом, запятнанную кровью, моей и чужой, было не спасти. Но черная кожаная куртка, моя самая верная после Шенны спутница, как влитая села на плечи. Чертовски сладкое чувство. Неужели всё налаживается, Бруг?
Ага, конечно, наивный ты увалень. Ошейник тут, а Цепи-то и в помине нет — ни на столе, ни в карманах, ни даже под матрасом. А без нее ты голый и никчемный, и только куртка прикрывает твою беспомощность. Только она, скроенная тобой самим из толстой кожи зобра, придает тебе силы, делает тем, кто достоин зваться гребаным Бругом.
А пока сожми зубы, вдолби вшивую гордость поглубже, хоть в самую печень, и марш втираться в доверие к цеховикам. Об стенку расшибись, но заставь их доверять тебе. Пусть все узнают: Бруг — любому цеху друг… пока Бругу это выгодно.
Так думал я наверху, расчесывая бороду пальцами. Но, как выясняется теперь, сидеть на месте мне не суждено. Кирха пуста и темна, словно взгляд Вилли Кибельпотта, падающего на рельсы. И только Лих, этот безусый пацан с несмешными шутками, ждет меня внутри, задрав ноги на стол и пяткой касаясь миски, что соседствует со стаканом чего-то бурого.
— Проснулся. — Он зевает, аристократически не размыкая губ. — Давай хавай, и пойдем.
Он наглеет вконец и постукивает сапогом миску.
— Еще раз лапти к моей жратве поднесешь, и я тебя схаваю. — Я многозначительно провожу пальцем по своему лицу. От пробора в смолистых волосах, через нос и до самой бороды. По заросшей линии, где еще недавно белели зубы Нечистого.
— Ой-ой, — закатывает глаза Лих, нехотя отодвигаясь. Парень не знает, что Нечистый надолго ушел в спячку. — Неделю в ведро срал, а тут нате, княжна какая!
Я молча сажусь перед миской. Вчерашние миксины неаппетитно ломаются на языке, а остывший суп черпается сгустками. Даже не разогрели, собаки…
— Хавай быренько, — подгоняет Лих, — времени в обрез.
— А куда нам спешить? — с набитым ртом спрашиваю я.
— На дело, куда еще! — фыркает Лих. — Все уже разошлись с первыми петухами, а меня запрягли с тобой нянчиться…
Парень и правда уже собрался «на дело». Облегающие темно-синие бриджи, такого же цвета блуза и сверху — лазурный жакет, украшенный новомодным серебристым узором, что называли «аргальским огурцом». По имени Аргалии, города-порта, чьи торговые армады бороздят Спорное море. Вообще, в каждом порте Хаззской лиги, от Эстура до собственно Хаззы, постоянно изобретают свои «огурцы». И каждый год рынки всего Запада ломятся от новых выдумок приморского бомонда.
— А чего ж ты меня не разбудил, если так от скуки изнываешь? — щурюсь я.
— Ну, э-э-э… — мямлит Лих. В полумраке кирхи кожа его лица кажется неровной от густой россыпи веснушек. — Я как бы беспокоить не хотел…
— Или просто дрых здесь, натирая дыры на портках.
— Ничего не дрых! И нет там никаких дыр, — надувает губы Лих, мигом сев на стуле ровно. — Откуда дыркам взяться, когда одежда только-только куплена?
— А с каким расчетом покупал? — ухмыляюсь я. — Что карманники будут разбегаться, едва завидев твой благородный голубой оттенок?
— Доел, я смотрю?! — Лих вскакивает со стула, и выражение его по-девчачьи ладной мордашки сменяется на уже знакомое мне, въедливое и злое, как у его стервосестры. — Тогда вставай и идем, дядя.
— Эх, малый, разве не учили тебя, как важен первый прием пищи? — посмеиваюсь я, отодвигая прочь тарелку с ободком из застывшего жира.
— А тебя разве не учили, что карманники — не забота доблестных цеховиков? — передразнивает Лих.
— А что же тогда забота? Девки и вино, наверное?
— Ну да… Ну, то есть нет, не главная забота. — Парень снова становится самим собой, замешкавшись и расслабив мышцы лица. — Наша забота — это твари всякие, само собой. Типа… нечисть там, одержимые… Ой, короче, покажу тебе всё сегодня!
— А оружие мне полагается? Цепь какая-нибудь, например? Например, моя? — Я поднимаю бровь, с опаской отхлебывая мутно-коричневое нечто из стакана. На поверку это просто-напросто травяной отвар. Подслащенный медом, он не утратил горечи, но дарит сносное шалфейное послевкусие.
— Таби… ну, мастер Табита то есть, не велела, — пожимает плечами Лих. — Говорит, ты на волоске висишь, и «испытательный срок расставит всё по местам, ага». Да и черт его знает, где твоя цепочка…
— Бред какой-то. — Я со стуком опускаю стакан на стол. — Мне что, залож… одержимых поцелуем разлучать? — даже ввинчиваю таборянские словечки, обомлев от такого абсурда. — Или вежливо просить их повеситься на ближайшем столбе?!
— Да не трусь ты, Бруг. — Лих самодовольно задирает острый подбородок, и по лбу его рассыпаются кудри цвета ячменного пива. — Как положено, любому новобранцу дают цеховика-наставника. А у тебя их целых два! Первый — это я, если ты не понял…
— А второй? — хмыкаю я, уже предвкушая незабываемое наставничество.
— Великолепный Сираль, конечно! — торжественно заявляет Лих и, нагнувшись к спинке стула, вдруг резко выпрямляется, как тетива болтомета после выстрела.
Металлически чиркает, и в вытянутой руке «цеховика-наставника» возникает длинная шпага, та самая, что гнала мою Шенну в Прибехровье. Чертова шпага… Однако выполнена неплохо. Пусть клинок ее с нехарактерным желобком и много шире, чем у шпаг дуэльных, но отполированная до блеска чашка, защищающая кисть руки, выглядит статусно. Она не из золота и даже не позолочена, да уж больно хитро и тонко сплетены ее дужки.
— Ну, как он тебе? — с плохо скрываемым возбуждением интересуется Лих.
— Нормальный, — с видом ценителя киваю я.
— Просто нормальный?! — Лих возмущенно разрубает над столом невидимую нечисть.
— Хороший.
— Потрясающий! — возмущенно протыкает воздух Лих. — Ты должен сказать, дядя, что это лучший клинок отсюда и до самой Льдечии!
— Да-да, лучший, — соглашаюсь я, а сам прикидываю, за сколько злотых можно заложить эту игрушку в ломбарде. — А чего Сираль-то?
— А, так его ворожей-кузнец назвал. Ну, он-то сам из Хаззы. И говорил, типа это по-местному… Какая-то самая хищная и свирепая морская птица, вот.
— Чайка, что ли? — усмехаюсь я.
— Сам ты чайка! — Лих возвращает шпагу в ножны. С нажимом так, словно в наказание прячет «лучший клинок» от моих недостойных глаз. — Чайками крылатых крыс зовут, я это точно слышал. А то птица! Хищная, морская!
— Ладно, — вздыхаю я. — Раз хищная и морская, то безоружный Бруг спокоен за свою безопасность.
— Вот и сразу бы так, — вновь задирает подбородок Лих, подхватывая со стула мятый плащ винного цвета. — А теперь пошли уже, не то ошейник твой…
Я сглатываю, вспомнив про счетчик, на который поставлена моя жизнь. Стальная удавка сразу как-то ощутимее стягивает мне горло, и я спешно поднимаюсь на ноги.
— И правда… — Шнурую куртку до середины, и та согласно скрипит. — Пора бы Бругу размяться…
— Тогда за мной, новобранец!
…А когда Бруг разомнется, вы завизжите от восторга перед его мощью. Но от восторга — только вначале.
* * *
Я впервые увидел город при свете дня. Впрочем, Прибехровье так и осталось серым, безрадостным муравейником работяг. Запыленными легкими угольщика, что кашляют трубным чадом и отработанной сажей. Солнце, взобравшееся по склонам гор, не делало этот утлый райончик краше — наоборот.
Здесь было несравненно чище, чем в каком-нибудь Стоцке, тонущем в помоях и уличных свалках, но нищая убогость улиц резала глаза. Веками не мытые, местами заколоченные окна даже не намекали на радушие жильцов. Ободранные фасады бараков пестрели кривыми надписями, либо похабными до примитива, либо состоявшими из символов, значения которых я не понимал.
Лих вел меня по узким замызганным улочкам, которые бесконечно виляли и разветвлялись, так и норовя увести в слепые дворики. Из одних дворов тянуло куриным пометом и горелой снедью, из других — спиртом. Мой чуткий нюх радостно оживал, припоминая запахи давно забытой панацеи от любых невзгод, но Лих предостерег ходить туда, особенно в потемках. Мол, самогоном, которым торговали прямо из окон первых этажей, впору только руки обтирать. Да и синие пропойцы, откисавшие во дворах сутки напролет, может, народ и хилый, но подлости им не занимать. Улыбнутся скромно, на стакан поклянчат. А отвернешься, так накинутся исподтишка, толпой да ножичком — и ищи себя по мусорным кучам. А им бутылка за счет твоих карманов. Им — праздник.
Как только в конце переулка показался проспект, Лих резко отдернул меня. Я пошатнулся, отпрянул к пыльной стене, и мимо прогромыхало нечто несусветное. Запачканный копотью короб, тарахтя и плюясь дымом из трубок позади, чинно прошагал мимо. Отливающий свежей черной краской, большой, выше меня вдвое, он твердо перебирал четырьмя шарнирными лапами. Сочленения лап скрипели, когтистые подошвы поочередно втыкались в крупный щебень, как у наловчившегося жука-инвалида.
— Что за зверюга? — раскрыл я рот.
— Шагоход же, — усмехнулся Лих. — Как будто на Западе таких нет?
В ответ я отрицательно помотал головой. Вид стального зверя отдался внутри щемящим чувством ностальгии: эти лапы, грохот, темнота металла и дым напомнили о ходячих городах моего народа. Гуляй-грады — так их кликали таборяне и я когда-то. У меня вдруг возникло непреодолимое желание коснуться этого табора в миниатюре, словно мимолетное прикосновение могло на секунду вернуть меня на родину, освежить в памяти ее красоты и неукротимый характер. Я потянулся к шагоходу, вытянул руку, но тот предупредительно замычал. Я вздрогнул, отступил снова… чтобы заметить сквозь окошко кабины, как внутри двинулся человек. Он крутил пальцем у виска и бурно шевелил губами, однако толстое стекло не пускало слова наружу. Один черт знает, что он мне пожелал, но уж точно не доброго утра.
— Как он двигается? — спросил я у Лиха, когда шагоход скрылся за поворотом. — Колдовство? Внутри бесы?
— Бесы! Иди ты! — фыркнул цеховик, но вмиг посерьезнел, осознав, что я не шучу. — Вообще-то у нас тут всё на масле ходит. Ну, то есть почти всё. Маслорельс-то точно на масле, а шагоходы на, э-э-э, типа… чистом масле? Короче, бальзам называется.
Мой живот ужаснулся от мысли, что, помимо масла, существует еще некая очищенная субстанция. Под бинтами зачесалось.
— Но эт тебе к Вилке, — соскочил с темы Лих, зашагав по проулку дальше. — Она дурастая до жести, но в механике шарит. Стоит ее выбесить, она сразу в гараж — возиться со своей ногастой железкой, чтоб ее…
Вслед за шагоходом мы свернули вправо, и меня оглушило шумом проспекта.
— …Мне вообще кажется, — продолжал Лих, перекрикивая гомон улиц, — что за свою механогу она брата родного продаст. Но эт я шуткую!.. Только Вилке не говори, лады?
По черной, блестящей от масла мостовой сновали шагоходы. Не было и минуты, чтобы очередная махина не пролязгала мимо, торопясь куда-то по своим механическим делам. Тесные тротуарчики жались к необыкновенно высоким, чуждым Прибехровью домам, по пять-шесть окон от подвала. Их стены тоже были серыми, под стать району, но в их серости виднелось меньше нищеты и упадка, чем в бараках или даже Хремовой кирхе. В Прибехровье эти дома представлялись суровыми дозорными, стоявшими на страже проспекта, высокой мрачной стеной, неприветливой и опасно-зубчатой из-за косых односкатных крыш. Черепица в лучах утреннего солнца отливала сланцем.
Тротуары же были узки до неудобства. Узки настолько, что приходилось впечататься в стену, чтобы пропустить прибехровцев, шедших навстречу. Поначалу я плюнул на правила и шел по обочине, лишь бы не мыкаться среди хмурых работяг, но первый же шагоход, протрубивший в спину, отвадил меня от этой затеи.
Если сперва мне были в новинку бесконечные ряды пивнушек-малюток, бакалейных лавок и пустых магазинчиков, выросших прямо из подвалов домов, как какие-нибудь боровики, то вскоре я начал скучать. Проспект оказался однообразным до зевоты, и только нехватка папирос вынуждала меня смотреть по сторонам в поисках курильни. Но когда счет курилен дошел до пятнадцати, я заскучал снова.
К счастью, больше бродить по проспекту не пришлось. Мы юркнули в угловатую, выше домов башню, над которой был протянут толстый стальной канат, начинавшийся где-то за крышами и убегавший в глубь проспекта по литым сваям. Взбежав по лестнице на самый верх, ступили на открытую площадку с остроконечной будкой в окружении скамеек и навесом из шифера над головой.
Лих попросил меня подождать, а сам кинулся к будке и что-то долго объяснял в приоткрытое окошко, размахивая черной корочкой цеховика. Я же присел на скамью рядом с полной женщиной в застиранном кружевном чепце.
— Эй, подруга, — подмигнул я ей. — Закурить не найдется?
Женщина сонно кивнула и с радушным «чичас, чичас» принялась рыться в сумке, а я нетерпеливо затопал башмаком по полу. Стук словно вывел даму из полусна, и она, подняв на меня глаза, в ужасе отшатнулась.
Взгляд ее уперся мне в шею, и пухлые руки судорожно смяли сумочку. Мое сердце екнуло, переживая за судьбу хрупких папиросок.
— Чего застыла? — нахмурился я. — Ну, не побрил я шею, и что?
Я вскинул руку к кадыку, и пальцы вместо того, чтобы привычно уколоться о недельную щетину, уткнулись в холодный металл ошейника. Подумать только, я шел с ошейником через всё Прибехровье! А ведь удивлялся еще, чего на меня прохожие косятся. Всё грешил на свою дикарскую красоту.
— Черт… — вполголоса выругался я. — Да ты не бойся Бруга, это… стиль такой!
Но женщина уже соскочила со скамьи и, пятясь по-рачьи, маленькими шажками отползла на противоположный край площадки. Папиросы уползли вместе с ней.
Я высоко натянул ворот куртки, однако ошейник прятаться не хотел. Так и выглядывал, сволочь, клеймя безвинного Бруга каким-нибудь каторжником.
— Ну как ты тут, новобранец? — Придержав ножны, Лих плюхнулся рядом. — А я нам проездной достал!
— Да ты просто мой герой, — саркастично ответил я. — Но лучше бы ты достал нам тряпку, «наставник».
— Тряпку? Какую тряпку?
— Чтобы замотать этот гребаный ошейник, что вы на меня нацепили!
— Вот срань! — Лих шлепнул себя по лбу. — Ничо, сейчас придумаем что-нибудь.
Он оглянулся по сторонам, похлопал себя по карманам… А после с победоносным «во!» расстегнул свой лазурный жилет. Откуда-то изнутри, наверное из потайного кармана, он ловким движением фокусника извлек большой бордовый платок.
— Вот так ничего будет, — довольно выдохнул парень, повязав мне его на шею. — Только смотри не замарай! Это подарок, вообще-то.
— Подарок, как же. — Я чуть ослабил узел, вспомнив, что у Вилли Кибельпотта был похожий платок. — Мамочка сшила на пятилетие?
— Нет у нас матери. — Лих, поджав губы, с нажимом застегнул жилет вновь. — А подарок этот от одной девчонки. Имя тебе знать ни к чему.
— Боишься, что уведу? — прыснул я, ощущая чуждую мне неловкость оттого, что сдуру ляпнул про мать. Мягчеешь, Бруг? Или это потому, что сам рос без женского тепла?
— Не боюсь, — отрезал парень, скрестив руки на груди. — Не твоего она полета птица.
— Чайка, что ли?
— Ой, да иди ты…
Какое-то время мы сидели в молчании. Лих ковырял пальцем пятнышко на ножнах Сираля, а я смотрел на утреннее Прибехровье. Масштабы пригорода, раскинувшегося на многие версты вокруг, впечатляли. За время моей охоты я побывал во многих городах Запада, но Бехровия оказалась чем-то особенным, нечеловечески исполинским. Такой город ожидаешь увидеть где-нибудь на берегах Спорного моря, разжиревших на торговле. Или в Республике, мятежной наследнице Царства, но никак не здесь. Не в темнице жестоких гор, где даже солнце — и то светит безрадостно.
Вдруг послышался скрежет, и вид на Прибехровье закрыла большущая тень. Формой она напоминала нечто среднее между гигантским кабачком и лодкой: раздутая и приятно округлая, она возникла откуда-то сверху, поблескивая на солнце листами клепаного металла и стеклом десятка оконцев. Я не сразу заметил наверху ее чудной механизм, похожий на внутренности музыкального инструмента, с кучей сверкающих стяжек, кабелей и скоб. Скобы попеременно стукали по литым рожкам на крыше, высекая искры, а рожки плотно, наподобие щипцов зубодера, сжимали стальной канат, тот самый, что паутинной нитью протянулся через весь квартал.
Остановившись, лодка-кабачок качнулась еще пару раз, а когда замерла, станцию огласил механический женский голос. Точь-в-точь тот навязчивый и неестественно благожелательный, что вещал в вагонах маслорельса.
— Уважаемые пассажиры, масел-трос прибыл на станцию «Проспект Расовой Дружбы», — протрещала невидимая девушка. Уверен, где бы она ни находилась, с ее искусственной мордашки не сползала натянутая улыбка. — Просьба не пытаться открывать масел-ворота вручную: они откроются самостоятельно и незамедлительно после полной остановки масел-троса.
Тот послушно закряхтел, распахивая решетчатые ворота. В проеме подвесного вагона тут же появился пузатый мужчина в серой шинели и знакомой каске констебля. Он нагнулся, закряхтев не хуже ворот, дернул какой-то рычаг, и из днища масел-троса выехал мостик, почти что чиркнув по краю станционной платформы.
— Айда внутрь, — подскочил Лих. — Не то следующий придется пятьсот лет ждать.
Когда мы ступили на мостик, констебль привычным жестом вдавил в глаз монокль. Он бегло пробежал глазами по огрызку картона и цеховой книжке, которые протянул ему Лих, почесал тонкие седые усики, щекотавшие румяные сытые щеки, — и пробил картонку дыроколом.
— Вдвоем едете, получается? — спросил он, зыркнув через плечо Лиха на меня.
— Ага, — подтвердил парень и ткнул за спину пальцем. — Этот новенький, удостоверение не получил еще.
— Ну, так быть, впереди всё, — добродушно ответил констебль. — Тогда я вам два прокола поставлю. Уж не обессудьте, но без второй корочки это не парный цеховой проезд, а цеховой и гражданский. Там на кассе написано, если посмотрите.
— Ай, ладно, что поделать, — махнул Лих. — Главное, доехать!
— Побольше б таких понимающих, — улыбнулся констебль. — А то ж взыщут с меня… в Глёдхенстаге им всё одно, какая ситуация, лишь бы цифры сходились, видите ли!
— В цифрах зло, — философски согласился Лих. — Но лучше б их в доходе было побольше.
Констебль тихо рассмеялся в усы, пробивая картонку снова.
— Это точно, — отметил он, пропуская нас в вагон. — Хорошей поездочки, господа цеховики.
* * *
Так мы и оказались внутри железной банки, бегущей по тросу над самыми крышами домов. Внутри пахло деревом от длинных лавок и чем-то еще, дегтярным.
— Уважаемые пассажиры, будьте осторожны, масел-ворота закрываются, — предупредила невидимая масел-богиня. — Следующая станция — «Главный вокзал». Масел-трос проследует со всеми остановками. Во время движения не высовывайтесь из окон, а также сохраняйте сидячее положение тела или держитесь за поручни.
Я упал на лакированную лавку и широко расставил ноги. Лих приземлился рядом.
— Она когда-нибудь затыкается? — спросил я у него.
— Кто? — Он отцепил ножны со шпагой от пояса и положил на колени. — А, она — нет. Но ты привыкнешь, дядя. Я вот не замечаю даже.
Масел-трос встряхнулся, над крышей заскрипело, и искры рыжей стружкой промелькнули в окне. Мерно покачиваясь из стороны в сторону, вагон медленно набирал скорость.
— Уважаемые пассажиры, — будто насмехаясь надо мной, заладила механическая зараза, проникая в уши из жестяной шкатулки под потолком. — Городское объединение «Бехмаселтранс» выражает благодарность за пользование услугами фирмы. Комфортное и безопасное перемещение — наша общая победа. «Бехмаселтранс» — будущее не за горами.
Вагон был полупуст. Помимо нас с Лихом и констебля — только сурового вида старушка и миловидная девица, сидевшие на лавке напротив. Лих подмигнул девице, когда мы только уселись, и та, помнится, зарделась, смущенно опустив глаза в пол. Старушка, не сказав ни слова, поучительно наступила ей на туфельку.
А потом, довольно облизнув губы, девице подмигнул я. Соблазнительно так, как только Бруг умеет. Но старушка отчего-то скривилась, схватила побледневшую девчонку под острый локоть и утащила в конец вагона. Наверное, испугалась, что подопечная совсем голову от меня потеряет. Ну еще бы, старуха-то опытная, сразу распознала во мне знатного сердцееда.
— Я смотрю, тут кругом одни горы, и только, — толкнул я Лиха в плечо, пока тот напрасно силился понять, отчего женская половина вагона сменила позицию. — Горы, горы, горы… Это ж сколько надо было киркой долбить, чтобы город построить?
— Ну, тут гор-то и не было. — Лих повернулся к раскрытому окну, в которое ветер загонял мелкую морось. — Давным-давно были, конечно, но это о-о-очень давно, как если б Строжка шесть раз подряд прожил. Потом, говорят, сюда звезда упала, и в яме от нее уже город построили. Как-то так.
— Это твоя придумка — время в дедах мерить? — хмыкнул я.
— А что? Понятней же.
— Прошу прощеньица, господа цеховики, — кашлянул констебль, подходя к нам, и взялся за поручень над моей головой. На каске у него отсвечивала кокарда из простого железа. — Ненароком разговор ваш подслушал, уж не обессудьте.
— А мы что? А мы ничего, — занервничал Лих, как будто считать эпохи в Строжках — это что-то неприличное. — Я тут типа новобранцу историю города рассказываю.
— Просвещаюсь, — усмехнулся я, поправляя платок на шее.
— О, это похвально, — почесал ус констебль. — Не обидитесь, если встряну? У меня, знаете, старик мой в архиве работал… Когда его еще гремлины к рукам не прибрали. Может, и вспомню чего…
— Новобранцу полезно будет. Верно, дядя? — Лих издевательски похлопал меня по колену. Похоже, лекции по истории казались ему чем-то вроде пытки, и парень пакостнически злорадствовал. Я тоже тот еще корифей науки, и багаж моих познаний о мире копился только в пивных, курильнях и сомнительных заведениях… Но узнать побольше о месте, где буду рыскать, представлялось мне не лишним.
— А почему бы и нет, дружище, — хитро сощурился я, тут же обернувшись к констеблю. — Мы с моим недонаставником закончили на яме. Пацан говорит, Бехровия в яме построена.
— Хо, яме! — в углах глаз констебля поползли морщинки. — Уж не обессудьте, что умничаю, но эта яма кратером зовется. Как что упадет с неба — так под ним кратер вырастает, но это сильно бахнуть должно… Вот бабулька моя басню травила, мол, здесь у нас раньше королевство было, сильное, почище Империи. И так зазнались местные короли, что возомнили себя богами…
— И настоящие боги их разубедили, уронив что-то с неба, — закончил я.
— Если бы! — рассмеялся констебль, довольный, что я не угадал концовку. — Короли эти машину придумали, что могла б их на небо вознести, взаправду богами сделать. Но, видать, чего-то они неправильно рассчитали, и машина, так быть, превратила столицу в луну. А кратер наш — след от шара, что луной стал.
— Толково. — Я пригладил бороду. — Лучше той брехни про звезду, а, Лих?
Лих закатил глаза, снова став копией своей стервосестры.
— А то, — согласился констебль, — бабулька на пилюлях сидела и не такое еще выдумывала. А вот знаете, еще была у нее басенка…
Так обещанный рассказ о бехровской старине превратился в обмен байками. Констебль поведал, что раньше трава была зеленее, а пиво не такое жидкое. Пожаловался на жену — уж больно она у него придирчивая и с годами лучше не становится. Потом достал свой блокнот с черно-желтой эмблемой «Бехмаселтранса» и долго показывал каракули внуков.
Я же принес констеблю последние вести с полей: что Предгорные княжества разграблены и теперь там мародерствуют респы в обнимку с некнягами; что в Моро́ве стало не продохнуть от проповедей лактани́тов, а в Стоцке, напротив, жить можно: шлюхи симпатичные и папиросы потрясные. С красной полоской на бумаге.
Констебль похвалился, что год уж не курит и внуков стращает: мол, как только возьмут в рот самокрутку, так за ними и придет Бехровское Лихо. Лих, очнувшийся от дремы на слове «лихо», снова задрых на лавке, по-детски раскрыв рот.
Так пролетали остановки масел-троса. Констебль обычно просил дать ему «секундочку», разбирался с новыми пассажирами и их проездными — и возвращался снова.
Одна за одной остались позади «Главный вокзал», «Канал Князя Дирка», «Рыбов ряд» и прочие, прочие станционные вышки… Когда Лих наконец продрал глаза, мы с констеблем уже обсудили сорта виски, бурбона и плавно переходили к чистому спирту.
— Срань Двуединая! — воскликнул парень, напугав стайку кудахтавших в вагоне пассажирок. — Какая сейчас станция?!
— «Приют Святого Лаццо», — как по команде отчитался констебль, словно в мозгу у него был нарисован маршрут масел-троса. — Неужели выходите?
— Выходим! — громче положенного ответил Лих, и пассажирки зашушукались бойче. — Фух, чуть не проехали…
— Ну, так быть, на том прощаемся. — Констебль протянул мне ладонь, улыбнувшись усами и морщинками век. — Вы уж не обессудьте, господин цеховик, что болтал не представившись. Зовите меня Отто.
— Не боись, дружище. Бруг не из тех, кто обессы… обессу… обессуживает. — Я пожал Отто руку. — Это я Бруг, кстати.
«Уважаемые пассажиры, масел-трос прибыл на станцию…» — подгоняла масел-богиня, ревнуя меня к Отто.
— Ваша станция, — с едва уловимой грустью объявил констебль. — Так быть, пойдемте, всё одно мне мостик опускать.
* * *
Приют Святого Лаццо скучен. Всего-навсего богадельня, только с красивым названием. К счастью, нам не туда.
Мы с Лихом свернули на шумный, обсаженный елями бульвар и запетляли меж торговыми прилавками на любой вкус и цвет. Один торгаш зазывал попробовать «лучшие шашлычки в городе», другой, в забавной шапке, — приобрести волшебные игральные кости, «не знающие поражений». Позади звонко окликали мальчишки-газетчики, слева и справа горланили лоточники, а спереди тоскливую мелодию тянула колесная лира, выпрашивая монетку для уличного музыканта, что крутил ее рукоять.
И совсем рядышком, только сверни с бульвара и перейди дорогу, алела вывеска публичного дома. Рисунок на вывеске — классика жанра. Плохо одетая девица, в кружевном белье да в единственном чулке, кокетливо подмигивала намалеванным глазом. Изящество тонких линий, натуральный телесный оттенок… Художество вышло отменное, Бругу нравится. Даже захотелось зайти и осмотреться на предмет, кхем, иных произведений искусства.
К несчастью, нам не туда.
Нам в невзрачную каменную караулку с глухой дверью, что отыскалась неподалеку от борделя, в подворотне. Притаилась между домами, точь-в-точь как продавец запрещенки. Кажется, вот-вот распахнется дверь, а стены изнутри увешаны поддельными документами, нательными ножами, ядами и с ног сшибающими препаратами со всего Запада.
Но нет. Когда Лих расправился с замком караулки, за ней оказался лишь черный провал колодца и винтовая лестница, тающая в темноте.
— Давай ты скажешь, что мы просто отлить сюда зашли? — бросил я Лиху.
— Эм, ну… — затянул парень.
— Ясно, — выдохнул я. — И что это за дырка? Воняет страшно.
— А как из коллектора пахнуть должно, дядя? — Лих, привстав на носки, снял с потолка караулки масел-фонарь, брякнувший стеклом о железо. — Розами, что ли?
— А день начинался так славно… — Я сморщился. — Не думал, что работа вашего цеха — копаться в нужниках. Раз надо, Бруг покопается, черт с тобой! Но вниз ты, чур, первый.
— Ага, щас. — Масел-фонарь зашипел, высветил, разгораясь, лицо Лиха, от недовольства заострившееся еще сильнее. — Чтоб ты меня пинком под зад скинул?
— Какого же ты мнения о своем новобранце! — усмехнулся я, будто такая мысль не приходила, пусть и на секунду, мне в голову. — Своим недоверием ты портишь весь командный дух, наставник!
— Доверяй, но проверяй. — Парень пихнул мне в руки масел-фонарь, подталкивая к лестнице. — Так Табита говорит.
— А может, к черту это дельце? — попытался я. — Найдем кабак поукромнее, закажем пива. Никто ж не проверит, если…
— Спускайся давай, дядя. — Лих вдруг необычайно строго насупил брови. Ладонь его легла на эфес шпаги. — Или типа… Сираль тебя спустит.
— Полегче, парень! — Я шагнул к ступеням, немного оторопев. Не думал, что пацан способен прижать меня к стенке, но дальше проверять не хотелось, по крайней мере пока Нечистый не придет в себя. — Чуешь этот душок, дружище? В воздухе повеяло знакомым сволочизмом, как от твоей сестренки.
— Полезай, говорю, — процедил Лих. — Не заставляй наставника ждать.
— Ладно тебе, наставничек, не сердись, это же шутка-прибаутка Бруга! — Я шагнул в темноту, и фонарь лизнул сырые камни колодца. Дна было не видать.
— То-то же, — надменно хмыкнул Лих, совсем по-надзирательски нависнув надо мной. — Будешь знать, как задирать цеховика.
— Уж буду знать, — согласился я. А шепотом добавил, зло обнажив зубы: — Пижон хренов.
* * *
Запах сырости, плесени и тухлой воды. Добавь к нему капанье с потолка, писк потревоженной крысы — и вот тебе бехровский отстойник. Почти бесконечный туннель, куда с поверхности стекает мерзость городских улиц. Здесь чертовски темно, даже для меня, и остается только гадать, что за зловонная жижа хлюпает под ногами. Но оно и к лучшему, что не видно деталей… Даже Лих, кажется, специально держит масел-фонарь повыше: дрожащий свет скользит по лоснящимся стенам, гладит поросли чего-то противного, прикипевшего к потолку клубками мокрых ниток… Но под ноги — ни-ни! Рассмотришь вдруг, в чем вязнут башмаки; разглядишь, что наступил вовсе не на мертвую крысу, — и прощайте, утренние миксины, так уютно осевшие в желудке!
Сейчас я сам чувствую себя миксиной, вымокшей, выпачкавшейся, одуревшей от вони. Черт знает, чем они живут и в каких каналах водятся, но отстойник — самое подходящее место для такого рыбочервяка.
На липких стенах коллектора поблескивают слизни, кишащие меж кирпичами. Жирные, неопределенного цвета, они сползаются в целые желейные стада вокруг полукруглых прогалин — туннелей поменьше. Те перекрыты решетками, старыми и ребристыми от ржавчины, и сквозь рыжие прутья течение приносит сточные воды. Не жидкие, но и не вязкие, они хлещут натужными толчками, как будто туннели простужены и прокляты вечно сморкаться. Хлам, помои и дикая вонь — вот она вся, изнанка бехровского лоска.
Нога вдруг путается в чем-то, и я, чтобы не упасть, шлепаю подошвой по жиже. Брызги летят в стороны, и Лих грязно ругается.
— Можно поаккуратнее?! — шипит он, осматривая свои модные бриджи. Чуть ниже колена на темно-синей ткани, кажущейся почти черной в сумраке подземелья, мокро блестит. Парня передергивает, и масел-фонарь скрипит в его ладони.
— А чем ты думал, дружище, одеваясь как на свиданку? — огрызаюсь я, ощущая, как что-то холодное и липкое затекает в башмак.
— А как еще-то? — Лих пытается оттереть пятно, но только сильнее размазывает, марая пальцы. Поднеся их к носу, он сдавленно кашляет, совсем как кот, наглотавшийся шерсти. — Что мне, в комбезе идти типа по городу?!
— Как будто комбез будет хуже твоих обшварканных шмоток. — Я оставляю его позади, стараясь не замечать, как хлюпает в башмаке. — Или обратно ты не через город собираешься?
— Ой, да иди ты! — бросает Лих мне вслед. И это вместо справедливого «извини, Бруг, ты мудрец, а я просто не подумал, потому что тупой».
Коллектор не меняется. Он совершенно тот же, что одну, что две сотни шагов назад. И готов поклясться, впереди нас ждет всё та же однообразная клоака. Пока Лих гремит позади фонарем, переживая за свои дурацкие обновки, я тщетно всматриваюсь в темноту. Даже прикусываю губу — как надо, до соли на языке, но лучше не становится: уж слишком мало времени прошло с тех пор, как я обращался в последний раз. Нечистый жутко ленив, когда напитается. И вдобавок он та еще сволочь, чтобы помогать мне без повода, а повод у него один — вдоволь наиграться с мягкими человеческими телами.
Даже нюх — и тот почти оставил меня. Чтобы выделить хоть один запах из смрадного воздуха, мне приходится стоять недвижно. Застыть, превратиться в огромный собачий нос, вдохнуть поглубже всю эту вонь, от которой хочется расчихаться до крови… И ничего. Когда ты просто человек, помойка всегда пахнет помойкой, сколько ее ни нюхай. А эта помойка была однообразной до сверби в ноздрях. Однообразие всегда меня раздражало. Здесь, в подвале кирхи, да даже в Глушоте… Однообразие превращает тебя в самозванца, который живет твою жизнь за тебя, и делает это невообразимо скучно.
— Эй, дружище, — окрикиваю я Лиха, чтобы как-то отвлечься. — А на кой черт тебе это всё?
— В смысле, дядя? — Масел-фонарь высвечивает его недовольно насупленные брови. — Можешь даже не уговаривать меня свалить, я тебе…
— Да я не об этом, — отмахиваюсь я. — Как тебя в цех занесло?
— А… — Лицо парня расслабляется, и он откидывает со лба вьющуюся прядь, чтобы снова сморщиться от запаха пальцев, поднесенных опрометчиво близко. — Ну, мы типа выросли при цехе. С Вилкой то есть. Дед нас еще в пеленках сюда приволок, — Лих мнется, опустив глаза, — с мусорной кучи.
— Ты Бруга этим не разжалобишь. — Я отворачиваюсь, чтобы он не заметил, как дернулось веко. — Не вы одни без мамки росли, пол-Запада таких. И подчас безотцовщина, скажу я тебе, бывает лучше некоторых батек.
— У тебя, выходит, такой батька был? — Лих шлепает следом.
— Неважно. Ни тебе, ни мне до него дела нет. — Сплевываю вбок, отправляя вслед за слюной и дурные воспоминания. Там-то, в дерьме и соре, самое им место. — Лучше скажи старине Бругу, почему ты еще здесь. Вырос при цехе — и ладно, а дальше? Что, не можешь от Табитиной юбки оторваться?
— Во-первых, у Табиты штаны, — доносится сзади обиженно. — А во-вторых, ты сука.
— Так все-таки почему? — усмехаюсь я, чуть повеселев. — Тебе бы девок клеить и воробьев стрелять, а не в помоях по пупок лазать. Подался бы в Хаззскую лигу, там каждая вторая — чья-то богатая дочь. Они-то любят смазливых мальчиков.
— Может, это типа мое призвание! — заносчиво выпаливает Лих, зачастив ногами, чтоб поравняться со мной. — Ну, я не про девушек… Не только про них! В Бехровии быть охотником на нечисть почетно, если ты не знал.
— Ну-ну, здесь-то всё прямо вымазано этим твоим почетом.
— А вот посмотрим скоро! — кривится Лих, потрясая ножнами Сираля. — Не тот герой, кто через постель стал важной шишкой, а тот, кто сам, клинком, пробился. А я пробьюсь, дядя! Из низов да в самые верхи!
— Что, подвинешь Табиту, чтобы напиваться вискарем из ее мастерского бокала? — фыркаю я. — Это-то предел твоих мечтаний?
— Тебе не понять, — задирает он подбородок. — Когда-нить я стану таким цеховиком, что Белое братство мне кланяться будет. И все те, кто предал нас за монету, станут обратно проситься. Типа: «Пустите-примите, господин-мастер Лих!», «Хотим под вами на дело ходить, мастер Лих!»
— Величия не будет, когда не готов идти по головам, — возражаю я. — Вот стервосестра твоя похожа на такую. Замешкаешься — прирежет. А ты… наивный еще.
— Думаешь, дядя, я не такой? Не решительный? Слабый типа? — Лих вдруг замирает, широко расставив ноги, и шпага его скользит из ножен. В отблесках масел-фонаря длинный клинок кажется лентой из желтого света. — Ты сейчас не с Кибельпоттом разговариваешь и не с уличным рваньем. Я — Лих из цеха Хрема! И Лиха в Бехровии знают.
— Как самовлюбленного мальчишку, что любит вытаскивать шпагу при любом удобном случае? — Я напрягаюсь, встав в ту же стойку, что и он. — Убери свою зубочистку и не смеши меня больше.
— Как дуэлянта, идиот, — цедит Лих сквозь зубы. В глазах его, сощуренных и злых, мечутся дьявольские огоньки масел-фонаря и уязвленной гордости. — С тобой я был добрым, наставником сделался, но тебе же всё равно! А я таких сразу на дуэль вызываю. И режу до смерти.
— И кого же ты резал? — скалюсь я, не очень-то веря бравурной речи. — Цыпленка на обеде?
— Вот кого. — Правой рукой, не выпуская рукояти шпаги, Лих отдергивает винный плащ. На нем внизу, с изнанки, мерцают разноцветные кругляшки, продырявленные посередине и подшитые леской к намокшей ткани. Одни зеленеют бронзовой патиной, другие отливают свежей медью, третьи серебрятся… Иные вообще радуют золотом.
Монеты. Гроши и шелеги, кроны и лиры, марки и злотые. Разной ценности, разного размера, вшитые в полы плаща в три ряда, они напоминают драгоценную мозаику, на удивление аккуратную и столь же кощунственную. Сколько денег было легкомысленно испорчено сверлом, чтобы посадить их на плащ? И главное, зачем?
— Когда мне проигрывают, я не шмонаю карманы, я выше этого. Всего-то беру одну монету. — Лих криво улыбается половиной рта. — И жизнь! Плащ тяжелеет, зато я помню всех.
Монет много. Плащ идет складками на сквозняке, и я сбиваюсь со счета на втором десятке. Это меньше трети — и только там, где удается разглядеть. Конечно, мальчишка мог просто брать монеты из собственного кошелька или красть… Или нырять в фонтаны за мелочью. Но эта его почти лихорадочная усмешка сбивает с меня спесь. Будь он хоть вполовину так умел, как рассказывает, шпага из его руки никуда не делась. А у меня из оружия только чертовское обаяние на пару с ошейником-убийцей. Да и последний играет против меня…
— И что теперь, дружище? — Облизываю пересохшие губы. — Вызовешь на дуэль безоружного Бруга?
— Слишком просто, дядя. — Пацан отпускает плащ, и тот грузно опадает, звякая монетами друг о дружку. — Это не для меня. Да и карманы у тебя пустые. Вот заработаешь хоть грошик, тогда посмотрим. А оружие я тебе достану. Ну, тебе же все равно, с чем в руках помирать?
— Договорились, — хмурюсь я. — Жаль только, что не доживешь до звания мастера.
— Еще как доживу, — азартно взмахивает клинком Лих. Кажется, теперь мои слова не задевают его, а, наоборот, только раззадоривают. — И буду всем подряд показывать твой жалкий грош. Грош дядьки, который во мне сомневался! А пока… — Сираль снова возвращается в ножны. — Пойдем-ка дело делать, тебе ж заработать надо.
* * *
Склизкий туннель коллектора приводит нас к распутью. Здесь, в подтопленной зале, он разветвляется на две одинаковые кишки.
— И куда теперь, наставничек? — раздраженно спрашиваю я.
— А мне почем знать? — Лих поднимает масел-фонарь над головой, словно над входами должно быть начертано некое указание, куда нам идти. Но стены остаются пусты, если забыть про вереницы слизней. — Ну, проверим типа оба по очереди.
— Было бы легче разобраться, скажи ты мне, что мы вообще ищем, — упираю руки в бока.
— Засор, — отвечает Лих, подсвечивая сначала одну арку, а потом подходя ко второй. — Сказано было, где-то здесь стоки засорены, вот мы и ищем.
— Серьезно, пса крев? — Я теряю терпение. — Так мы трубочистами заделались?!
— Не. — Лих почесывает в кудрях, явно не представляя, какой из туннелей все-таки засорен. — Сначала сюда леперов заслали, но те не вернулись. Заблудились, наверное. Ну, или утонули…
— Каких, к черту, леперов?!
— Ну-у-у, — тянет парень, — это типа тоже цеховики, но другие. Они как бы все больные чем-то, вот и не боятся запачкаться. Вот их и шлют на простые задания, где грязно и пованивает.
— Вроде этого, да?
— Ну типа. Они же Шфельгину поклоняются, вот и не боятся грязи. Ну, или подхватить заразу какую-нить…
Шфельгин, один из Пятерки, — бог хворей, голода и неизлечимо больных. Его почитают по всему Западу не только прокаженные, чахоточники и прочие обреченные на смерть, но также врачеватели, могильщики и — больше всего — рабы. Формально в Республике вера едина, в Лактана, будь он проклят, но культы Шфельгина даже налогом не облагают. Бога хворей считают безобидным, ведь будучи еще божеством жизненного цикла и возрождения, он, мягко говоря… отрешен от мирского.
Не то чтобы другие боги Пятерки сильно помогали людям, но от них хотя бы случались чудеса. Так, бог войны Дрид, ходят легенды, сокрушил стены Тсарлемской твердыни после года безуспешной осады. Бог знаний Глодо, молвят, открыл колдунам Аргалии секрет зеркал… Эрата вон, богиня любви, вообще спускалась на шабаши Сумеречных ведьм, наделяя их истовой страстью. Да уж, хотел бы посмотреть…
Шфельгин же, самое большее, отсрочивал неизбежное. Дарил страдающим годик-другой или облегчал их муки, да и то из-за кулис, тихо и как бы тайком. Наверное, его участие даже важнее других божественных чудес, но масштаб не тот. Не так эффектно.
— Сдается, плохо твои леперы Шфельгину молились, раз не вернулись, — пожимаю я плечами. — Если только не пошли пить пиво вместо шатания по этой дыре. Будь оно так, я их не виню.
— Не, на них не похоже. — Лих задумчиво постучал по колпаку масел-фонаря. — Бойцы из них никакие, но дела они не бросают… Ладно, сейчас всё решим, дядя.
Я обрадовался было, что у Лиха есть какая-то карта, о которой он забыл, пометки какие-нибудь или, на крайний случай, волшебное цеховское чутье. Но нет.
Пацан просто берет и зачитывает… детскую считалочку:
К нам явился Двуединый,
Притащил сундук старинный…
Одарил без лишних слов
И детишек, и богов.


Меня раздражает, с какой беспечностью Лих переводит палец с одного туннеля на другой с каждым новым словом считалочки. Еще я беспокоюсь о куртке и оттого раздражаюсь сильнее. Готов побиться об заклад, что вся гамма местных ароматов впитается в черную кожу косухи…
Подарил он Глодо книгу,
А топор с узором – Дриду.


До мозга костей провоняю подгородом, а именно: мусором, слизнями, крысиным дерьмом… ну, и гнилью вдобавок.
Для Эраты – пояс узкий,
Ну а Шфельгину – капусту!


Стоп. Чем вдобавок провоняю? Гнилью? Какого…
Раз, два, три,
Получай подарок ты!


Я сгибаюсь, упершись ладонями в колени. Прикрываю глаза и сосредотачиваюсь на обонянии. Не без отвращения раздуваю ноздри, втягивая густой влажный воздух.
— Ну, налево, получается, — выдает Лих.
Вот теперь-то я чую ее, тонюсенькую, едва различимую прядку этого запаха! Чуть более резкого, приторно-сладкого — такого, что чуть-чуть выпирает из общего комка тяжелого подземельного духа.
— Нет, направо. — Я утираю нос. И тут же устремляюсь в темноту правой арки.
— Эй, почему!.. — возмущенно прилетает в спину. Голос Лиха расходится эхом, обгоняя меня, но я уже спешу по следу гнили.
Запах тухлого мяса набирает силу, сворачивает в сторону — и я рвусь за ним, бодро шлепая башмаками. Раскидываю руки и на бегу касаюсь пальцами прутьев, торчащих из стен частоколом кривых зубов. Решетка сорвана. Не перепилена, не расплавлена гремлинским инструментом — уж слишком неровные края. Пусть проржавела от вечного противостояния с водой, но такую железку не выломать ни обычному человеку, ни даже Нечистому. Неужели заложный? По запаху — вылитый тухляк. Нет, так глубоко они не забираются. Это гузнари любят темные и укромные места, вот только сюда им не пролезть, больно жирен гузнарь и неповоротлив.
— Фух, вот ты где, новобранец! — Сначала я слышу голос на пару с бренчанием фонаря, потом вижу круг масел-света, и только за ним показывается Лих, запачканный до самых колен. — Ты что, типа не слышал, что нам налево?!
— Чуешь? — Я хватаю его за край плаща, заставляя остановиться.
— Я? — Лих принюхивается. — Не-а.
— Разложением тянет, — объясняю, опустив голову книзу. — Гнилье свежее. День-два, не больше.
— И ты это по запаху понял, дядя? — Лих недоверчиво хмурится. — Гонишь!
— Пошли, близко уже.
Туннель делает виток, и мы выходим в просторную комнату. Просторную и вширь, и ввысь настолько, что потолка почти не видно. Но сверху, там, где зал будто сужается до бутылочного горлышка, сквозь металлическое кружево купола льется солнечный свет.
— Это еще что за срань? — присвистываю я, кружась и разглядывая игру лучей на камнях.
— Похоже на… накопитель? — предполагает Лих.
— И что же он накапливает, дурень? — хохочу я. — Пустоту, что ли?
— Сам ты дурень! Грязь типа. — Лих озирается по сторонам. — Видать, тут-то засор и есть… Накопитель, ну, он же полный должен быть.
Полукруглые стены гигантского колодца когда-то были одинаково серыми, но от поганой воды окрасились в цвет кирпича-сырца. На яркой, будто красноглиняной кладке уже поселились белые разводы то ли соли, то ли извести. Чем бы этот подземный дворец ни был когда-то, осушен он давно.
Запах гнили вдруг делается нестерпимым. Я гляжу на Лиха — тот зажимает нос пальцами. Теми самыми, которыми оттирал вонючее пятнышко с бриджей… Кажется, из двух зол парень выбрал наименее смердящее.
Нелепо замахав руками, я сбегаю вниз по гряде сора. Под башмаками шипит и шваркает, как на торфяном болоте; хрустят веточки и хрупкие крысиные кости. Вспугнутый моим топотом, из кучи слежавшегося тряпья выныривает зверек. Маленький и тощий, не больше кошки, он вскидывает неприятно голую, шарообразную головку, поводит ею из стороны в сторону, изучая меня. Сверлит одним-единственным желтым глазом, зато огромным, на половину черепа. Я удивленно оступаюсь, и под ногой снова хрустит. Зверек, клацнув по-детски мелкими зубками, шмыгает обратно в компост.
— Чего уставился, дядя? — Рядом ловко съезжает Лих, взбучив сапогами компост. — Это шрюп. Но ты не ссы, они безвредные. Как крысы типа, только живучее.
— Первый раз таких вижу, но… — Я моргаю. — Но ты лучше вон туда посмотри, дружище.
— Куда? — Лих недоуменно хмурится, но поворачивает голову в направлении моего взгляда. — Ого…
То, что вначале показалось мне грудой лома, прибитого течением к стене и обросшего слизью, приходит в движение. Груда эта размером с тухляка, да и пахнет не лучше. Она с треском надувается до предела… И тут же опадает с тошнотворным бульканьем. На желтой оболочке пролегают свежие надрывы, а из них, будто сок из плода, валит пузырчатая пена.
— И-и-и… — протягивает Лих, осторожно, почти на цыпочках приблизившись к месиву, — что это?
— Поздравляю, дружище! — Я хлопаю Лиха по спине так, что тот чуть не падает лицом в пузыри. — Очень похоже, что мы нашли твой «засор». Только выглядит он так, будто весь город сюда стошнило.
— Фу. — Лих высовывает язык. — Оно еще и шевелится! И как его, э-э-э, прочищать?
— Как хочешь, а старина Бруг и палец об это марать не станет, — фыркаю я. — Ты ж у нас главный, вот и полезай! А я могу тебя за ноги придержать.
— Ха-ха, очень смешно, новобранец! — Лих морщит нос. — Стой-ка, там внутри… Ну, видишь? Во, плавает что-то!
— Дружище, я бы не…
Но Лих уже обнажил шпагу и аккуратно, самым острием входит в склизкий ком. Кожица сначала гнется под клинком, но скоро поддается. С неприятным чавканьем края разреза расходятся, и наружу валит желтушный студень.
— Мать моя, пасет-то как! — Лих, выпучив глаза, прячет нос в локоть. — Там точно что-то сдохло!
— Не что-то, — я через силу, задержав дыхание, подхожу к луже, — а кто-то.
На кляксе, медленно утекающей сквозь хлам, обсыхает человеческий кусок. Чья-то рука, бурая с синим, вся в язвах и липких обмотках, кротко прилегла у моей ноги. Оторванная от туловища целиком, белеющая обломком кости, она выглядит несчастной брошенкой.
— Лепер! — Лих отскакивает от обрубка с такой прытью, словно тот вот-вот нападет. — Это леперская рука!
— Потому что грязная и воняет? — насмешливо поднимаю бровь. — Не думал в уличные предсказатели податься?
— Ой, да иди ты. — Парень опасливо перехватывает шпагу. — Вон бинты на ней, а леперы всегда бинтуются!
— Ну, не знаю… Когда, говоришь, они пропали?
— Пару дней назад? Может, три или больше… — Лих напрягает память так, что вздулась вена на лбу. — Да черт его знает! Мне такое не докладывают!
— Или ты просто забыл, — фыркаю я.
— Давай еще обвини меня, дядя! — Лих повышает голос, и слова его расходятся эхом, отражаясь от кирпичных стен. — И вообще, это не нужно знать! Тут бинты есть, понял?!
— Пф-ф-ф, меня вон Строжка бинтует. — Я тыкаю пальцем в живот. — Так, может, и я лепер теперь?
— Раз ты типа не веришь мне, так доставай оттуда остальное! — Лих раздувает ноздри, и лицо его приобретает оттенок спелого персика. — Ну же, давай посмотрим на жмура целиком! Тогда-то убедишься, что это лепер!
— Еще чего. — Я скрещиваю руки на груди. — Бруг свое дело сделал: нашел засор. Настала твоя очередь показать свою полезность, наставник!
— Полезай! — Парень сходит на крик, и кончик Сираля, измазанный в слизи, теперь указывает в мою сторону. — Или Лих из цеха Хрема забудет, что у тебя ни гроша за пазухой! И тогда…
Лих из цеха Хрема не успевает договорить. Мы оба отвлекаемся на засор, когда тот начинает бурлить и булькать, как забытая на огне кастрюля. Вновь надувается пузырчатая масса, и новые трещины, напоминая голодные беззубые пасти, раздаются в ней.
Я покорно жду, когда засор успокоится опять. И он, побуянив еще немного, действительно опадает. Тогда я снова обращаюсь к Лиху, чтобы вежливо высказать всё, что думаю о сложившейся вертикали власти в нашем небольшом отряде… Но не успеваю даже ухмыльнуться, поймав его растерянный взгляд.
Что-то вытянутое и скользкое опережает мою ухмылку. Врезается в Лихову грудь — и отбрасывает парня на добрые пять локтей, чтобы так же быстро втянуться обратно в заросший тоннель. Мне чудится, будто удар опередил свой звук. Хлесткий, но хлюпающий звук. Смажь нагайку растопленным жиром, взмахни — и будет точно он.
Когда в туннеле набухает опять, я пячусь. Наружу выплескивается большое, бесформенное… Вязкий сгусток, каким-то образом народившийся из сора и слизи, скоро вытягивается в длинную маслянистую фигуру. Расправляет отростки, выдувает голову, скошенную посреди лба… Бульк — и на ней всплывают два глаза. Без зрачков или белков, непроницаемо-черные, как у рака.
— Шишига, — озвучиваю я догадку.
Словно поняв мои слова, тварь угрем ныряет вниз. Растворяется в свалке с удивительной грацией, а дно ходит ходуном, то вздыбливается, то проседает, и движение это с каждым разом всё ближе и ближе.
Вдруг из компоста вышмыгивает зверек. Тот самый, одноглазый и тощий, не больше кошки — Лих назвал его шрюпом. Шустро взобравшись на спинку разбитого стула, он беспокойно озирается, и лысая шкурка дрожит на костлявом хребте.
Я делаю шаг назад, под подошвой хрустит ветошь. И шрюп, вспугнутый этим хрустом, нервно шипит. Где-то внизу проходит гул. Кажется, от него даже вода в моих башмаках вибрирует.
— Тихо, дружище, — я прикладываю палец к губам, — давай-ка не…
Договорить я не успеваю.
Там, где только что был шрюп, взметается облако сора. Опрокинувшись на спину, закрываю лицо от щепы и вижу тонкое щупальце, растущее из-под земли. Оно торчит шипом, извивается змеей — а в хватке его мечется желтоглазый шрюп. Зверек успевает лишь коротко взвизгнуть — и умолкает навсегда, затянутый в глубь накопителя.
Я судорожно вскакиваю на ноги — и бегу, бегу! Перепрыгивая через доски, оскальзываясь на рваном шмотье… Соберись, Бруг, ты бил шишиг и раньше, в болотах Глушоты… Но эта времени зря не теряла: отъелась, раздобрела на нечистотах целого города. Спокойно, Бруг! Большая или маленькая, но ты знаешь, как прикончить шишигу… О Пра, какая же она огромная!
Дрянь и гниль ползут подо мной, как живые. Дважды я чуть не падаю снова. Трижды — чуть не влезаю ногой туда, где секундой позже разверзнется чавкающая полость. Краем глаза я замечаю синее копошение вдали. Лих! Живой еще, проныра. Это хорошо, пса крев! Теперь, чтобы выжить, мне не нужно двигаться быстрее шишиги. Достаточно бежать быстрее Лиха.
Я подлец? Ни черта подобного! Теперь каждый за себя, и уж лучше я буду живым подлецом, чем мертвым героем. Своя куртка ближе к телу! Так что идеалы гребаного цеха идут лесом, а с ошейником Бруг что-нибудь сообразит…
…Или нет.
Всплеск, треск, утробное бурчание. Передо мной вздымается вал, нашпигованный заразой и осколками, — и хлещет навстречу.
— Шельма! — рычу я, прежде чем меня накрывает с головой.
Я чувствую, как кожа покрывается занозами, а под куртку льет холодная жижа. Как шаловливые духи проказы и чумы переминаются меж пальцев, лижут шею под воротником, норовят залезть во все возможные отверстия моего таборянского тела.
Какая же тупая и бессмысленная смерть, Бруг! Захлебнуться дерьмом бехровцев!
Нет, Пра тебя подери. Ты не сдохнешь. Ты не сдо…
Неведомая сила выхватывает меня из трясины. Я жадно глотаю воздух, и он уже не кажется таким затхлым и зловонным. Мои ноги теряют опору, и я с удивлением осознаю, что вишу в воздухе, туго стянутый поперек пояса чем-то скользким, липким, извивающимся…
— Да что ж такое… — скулю я от досады, смахнув с лица грязь.
Передо мной — те самые по-рачьи непроницаемые глаза. Не угадать, куда они смотрят и смотрят ли, но их взгляд гипнотизирует. Так бы и загляделся, если б не уродливая харя шишиги. Неестественно гладкая, туго обтянутая водянистой кожей цвета свежего синяка, она напоминает голову утопленника. Те же вздутые щеки, рваная дырка носа, будто обглоданного рыбами… Но вместо человеческого рта — ворох егозистых отростков. Клубок червей, а не пасть.
Однако самое жуткое в шишиге — ее башка, кончающаяся прямо над глазницами. Череп ее обрывается так внезапно, словно боги забыли достроить его до темени. Дальше — только ровная выемка, до краев наполненная сверкающей жидкостью. Когда чудовище склоняет голову, эта жидкость не выливается, не ходит кругами от толчков тела. Она словно существует по своим собственным законам, а не тем, что даны природой.
— Э-э-э, как дела? — завожу я разговор, натянуто улыбнувшись твари.
Та туже сжимает меня щупальцем. Под бинтами режет, будто швы разошлись.
— Ну и мразь же ты! — Ослепленный болью, я хочу отодрать щупальце, проникнуть в него пальцами, расцарапать насквозь… Но ногтям не за что зацепиться — всё равно что поддевать пиявку иглой.
Шишиге не нравится. Она подносит меня ближе, и я могу разглядеть самый крохотный отросточек на осклизлой роже. Ее червивый рот мельтешит совсем рядом… И тогда я вспоминаю, что самое отвратительное в шишиге — это все-таки смрадный тандем двух ароматов: тухлых устриц и раскопанного кладбища.
— Ну давай! — напоказ храбрюсь я, не оставляя попыток вывинтиться из хватки чудовища. — Хочешь сожрать Бруга? Да Бруг сам тебя сожрет, пивная ты закуска!
Шишига изгибается и зачем-то опускает меня ниже. Туда, где на гладком теле надулись два пухлых мешка, и каждый — с половину бедняги Бруга.
Глаза мои ширятся, а сердце уходит в пятки.
— Не-не-не! — Бешено кручусь в навязанных объятиях, поняв наконец, почему тварь не торопится мной отобедать. — Бруг на это не согласен! Найди другого, приятель!
Я вою пуще жалобницы, но шишиге плевать. Перевожу взгляд с мешков на ротовые щупики, дрожащие в животном нетерпении. Щупальце гладит меня по шее, затягивается ласковой удавкой… Становится дурно.
Воздух рассекает свист, и шишигины щупальца встают торчком. Ее хватка ослабевает, а я взлетаю, всего на мгновение, пока мусорная подушка, рыхлая и податливая, не принимает мое упавшее тело.
Я с удивлением замечаю бледный кусок стали, что слабо серебрится чуть пониже мешков. Шишига корчится, свистит вскипевшим чайником. Щупальца невпопад молотят по сторонам, рвут и мечут. Корчатся, сворачиваясь кольцами. Выбивают из накопителя клубы сопревшей трухи.
— Эй! — перекрикивает свист и грохот знакомый голос. — Ты цел?!
— Лих?! — За шишигой мелькает синее пятно. — Лих! Уходи, пса крев!
Тут шишига перестает свистеть, переходя на низкий гуд.
— Не пойду! — криком отвечает Лих, странно подергиваясь. — Не брошу Сираль!
Я с кряхтением поднимаюсь на ноги и вдруг понимаю, почему клинок еще не покинул студенистую плоть. Его уже почти и не видно: обманчиво жидковатые телеса похоронили под собой половину шпаги, накрепко склеившись с ней. Только самое острие, жалкий уголочек блеска, дрожит из брюха шишиги.
Тварь теряет ко мне интерес. Одарив меня плевком, она отворачивает голову. Размазывая слизь по лицу и шее, я успеваю заметить, как скошенная черепушка противоестественно плавно, по-совиному очерчивает полукруг на бесформенной шее. Щупальца ее напрягаются и пружинисто сигают к Лиху.
Парень вскрикивает, но тварь уже нависла над ним смертельной аркой, и отвратные мешки перетекли по телу к добыче с гадким чревным бульканьем.
— Бруг! — не своим голосом вопит Лих, вдавленный шишигой в самое хламье. — Оно сейчас… Помоги, курва!
Вдруг под кадыком у меня щелкает, и сквозняк гладит по липкой шее. Я подношу руку к горлу — и глуповато ухмыляюсь: ошейника нет, пальцы касаются кожи. Она сопрела, под щетиной зудит нечеловечески, но как же я рад! Всё равно что отрастить конечность из культи, вот на что оно похоже. Под ногами раздается лязг — так заканчивает свое движение заостренный болт. Он ввинчивается в обломок размокшей фанеры у моего башмака и дырявит насквозь. Чертов болт на чертовом ошейнике. Раскрытом, перемазанном слизью ошейнике. Получай, гремлинова приблуда! Ошибка механика или слизь шишиги тому виной — плевать! Никакому прогрессу не удержать таборянский дух Бруга.
— Бруг! — режет по ушам вопль Лиха. — Быстрее, шрюп тебя…
Голос его захлебывается, и у меня пересыхает во рту. Я вижу, как шишига расползлась над парнем, точно вязкий шатер, и не видно уже ни синего дергания бриджей, ни благородного блеска стали.
Я переношу вес на ногу, порываюсь скакнуть к твари… но какой-то внутренний голос вдруг осекает: «Что удумал, Бружище?! Поводку кирдык, а ты всё цацкаешься?» Мозг обманывает меня, рисует Лиха трепыхающимся, хлебнувшим горькой слизи. И следом напоминает о другом Лихе. Том, что проткнул шпагой зверюгу, когда она уже готовилась провернуть со мной непристойную пошлость. «Беги со всех ног, Бружок! — истерически верещит голос. — Спасай свой крепкий зад!»
Надо скрыться в темноте коллектора и тут же выбросить из памяти всё, что знаю о Лихе. Я свободен, пса крев! Почему же тогда ты медлишь? Нельзя привязываться к людям, они лишь пометки на полях твоей истории. А Лих — просто придурок, самовлюбленный мамкин садист с манией дуэлянтства. Но разве не такие нравятся Бругу? Если так, то мир и впрямь станет без Лиха… скучнее. А еще цех. Хремовцы не оставят меня в покое, настучат констеблям. Спрячут Цепь за десятью замками, а весь город станет гоняться за мной, как волки за зайцем. Нет, Бруг, ты спасешь пацана не из слабости, а из холодного расчета.
«Ты размяк, братан! — негодует голос. — Рви отсюда!»
И я, схватив с земли ошейник, рву. Разбегаюсь, отталкиваюсь от помойной кучи — и прыгаю.
Шишига свистит, когда наточенный болт впивается ей в спину. Щупальце лениво дергается, взмахивает над моей головой, словно отгоняя муху. Башмаки скользят, левая рука вязнет в желейной туше, но я упрямо взбираюсь по ней, раз за разом вонзая ошейник в водянистую плоть. Меж пальцев сочится липкая пена, пучась из свежих проколов. Руки хватаются за ровный край башки-блюдца. Я подтягиваюсь, сажусь на загривок шишиги — и пропадаю в отражении жидкости, что плещется в выемке ее головы. Лужица идет рябью. Смазывает и горбатый таборянский нос, и глаза — черные, бешеные… Это мои глаза и не мои сразу, ведь смотрят они с чуждым мне смятением.
Я шумно выдыхаю. А после, приложившись к выемке губами, начинаю пить.
Первый же глоток сводит горло спазмом. Глаза слезятся, лицо дергает, как от падучей болезни. Я давлюсь, задыхаюсь, но пью. И не перестаю, даже когда шишига свистит и щупальца ее оплетают ноги. Тварь покачивается и опадает подо мной, но холодные отростки всё тянут, да так, что трещат швы на животе. Последний глоток я чуть не выплевываю обратно; в глазах мутнеет, а пальцы разжимаются сами собой. Загривок шишиги стал вдруг необычно жидким, и я слишком поздно осознаю, что увяз в нем по пояс. И продолжаю тонуть.
«Вот же дрянь, Бруг…» — успеваю подумать я. А потом слизь растворяет все мысли.

Глава 6
Шваржаг
Бруг. Рюень, 649 г. после Падения

Догма первая: цеховое братство служит Бехровии и ее народу без оглядки на расу, пол и прожитые лета.
Догма вторая: цеховое братство ставит своим долгом охранять Бехровию от психических и чудовищных угроз, не жалея ни здоровья, ни психики, ни жизней своих.
Догма третья: цеховик обязан почитать мастера как отца своего или мать, ибо мастер – голова братства, а цеховики – тело его.
Догма четвертая: любой, кто вступил в цех добровольно, волен покинуть его, если не занят поручением; любой, кто вступил, спасаясь от казни или каторги, покинет братство лишь в гробу.
Первый мастер Единого цеха Яков, отрывок из «Догматов цехового братства»

— Вставай, новобранец.
Я пробуждаюсь от резкого толчка. Удар тупой болью отдается в боку. Распахнув глаза, тут же встаю на четвереньки, и меня начинает тошнить, долго и мучительно. Изо рта хлещет вязкое, со вкусом старой вонючей тряпки, никогда не знавшей стирки… В какой-то момент даже кажется, что гортань вот-вот разорвет, а челюсть вывихнет.
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— Фу-у-уф, Пра… — Кажется, всё. Кое-как сев, утираю губы рукавом. — Как же погано… Чего мы так напились?..
— Не знаю, дядя. — Лих тяжело опирается на шпагу, одетую в ножны. — Но оно, походу, сдохло.
Обрывки воспоминаний складываются воедино. Всё вокруг в отвратном желе. Я в желе, Лих в желе. Кажется, я сам теперь состою из этого желе. Самое настоящее Бругожеле. Где-то такое уже было…
Замечаю под ногой Лиха большущую белую чашу. Скорее, гигантский кубок, только дырявый — две дырки поменьше и одна огромная, откуда еще продолжает капать слизь. А вместо ножки у кубка — коротенький отросток, как бы собранный из толстых позвонков зобра…
— Точно сдохло, дружище, — чихнув остатками студня, подтверждаю я. — На черепушке стоишь.
— О, вона как… — Устало покачнувшись, Лих отступает.
Приняв поданную руку, я с трудом встаю. И, превозмогая боль в боку, со всей дури опускаю на череп шишиги тяжелый башмак. Когда мягкие кости лопаются, раскрывшись бледным цветком, запускаю руку внутрь.
— Ну и гадость. — Лих шумно вздыхает, а щеки его бледнеют. — Ты там что, золото хочешь найти?
— Не всё золото, что блестит, дружище, — выудив из ошметков мясистый мешочек, скоблю его ногтем, — но что-то все-таки золото. Или соль…
— Мудрость дня от Лиха: соль можно купить у бакалейщика, — морщится цеховик.
— Не такую, дружище! — Я даже забываю про мерзкий вкус на языке, когда ноготь, разодрав оболочку, чиркает по белым кристалликам. — Это алемброт, пса крев! Редкая штука. Найдешь нужного человека, и деньжат можно на месяц выручить. Ай да шишига, удружила Бругу…
— Так это шишига, — отстраненно тянет Лих, кутаясь в плащ. — Теперь буду хвастать, что от меня даже у шишиги башню сорвало… Я не я, если она меня не хотела. Видал, как титьки тянула ко мне?
— Тут ты прав, тварь не жрать нас собиралась, — хмыкаю, убирая алемброт во внутренний карман куртки. — Только это был мужик, а не самка. Шишиган, да еще и озверевший в пору гона. Первый раз такого жирного вижу.
— Гонишь, — хлопает глазами Лих, качнувшись вместе с Сиралем, как лист на ветру. — Я же видел у него… у нее титьки! Такие мешки, что…
— Правильно сестра тебя идиотом зовет. Это моло́ки! — Я лающе смеюсь, но смех отдается внутри рвотным позывом. — Фуф… в общем, дружище, шишиган к тебе — в самом прямом смысле — хозяйство катил. Я всё гадал, что это за засор там… А это шишиган любовное гнездышко строил. Тебя, панночку, поджидал!
Лих не прыскает в ответ, даже не отшучивается, обидчиво надув губы, только спрашивает бесцветным голосом:
— У шишигана же есть жало?
— Нет… — нахмурившись, неуверенно отвечаю я.
— Вот курва.
— Он же не… — Я оглядываю Лиха с ног до головы, но не нахожу ран, — не «ужалил» тебя?
Лих теперь бледнее поганки. Не говоря ни слова, он распахивает полу плаща.
Чуть повыше колена, на бедре, только что прикрытом винной тканью, вспухла безобразная язва. Нога вокруг укола, словно вывернутого наизнанку, отекла, притом так сильно, что бриджи разошлись, и по брючине теперь стекает что-то мутное. Что-то, напоминающее молочную сыворотку, только розоватую от крови.
— Черт, да он тебя осеменил! — Я хочу рассмотреть рану ближе, но Лих с шипением отдергивает ногу.
— Отвали, — хрипит он. — Это типа… очень плохо?
— Ну, мамкой не станешь, если ты об этом. — Чешу бороду, слипшуюся в клейкий комок. — Но он тебя глубоко, э-э-э, «ужалил». Повезет, если без ноги останешься…
— Пойдем, дядя. Больше здесь делать нечего, — хмуро бросает Лих.
Он делает шаг — и, оступившись, чуть не зачерпывает лицом остатки шишиги. Еле-еле, в последний момент, парень успевает ухватиться за мой локоть.
— Каналья, как же жжет… — почти воет он, мертвой хваткой вцепившись в мою куртку.
«Да что он себе позволяет! — визгливо раздается в моей голове. — Братуха, ну-ка врежь ему по дырке! Пусть знает, как меня мацать!»
— Да ты совсем плох, дружище, — качаю головой. Даже и не знаю откуда, но за ключицами просыпается тянущее чувство. Свербит как будто, словно мне жаль этого мелкого засран… Да не, брехня. Просто он знает, где моя Цепь. И Бруг вотрется к нему в доверие. Хитрый Бруг всё предусмотрел! И никакая это не жалость.
— Давай, пацан, обопрись на меня, — подставляю я плечо.
— Сам дойду. — Он кривит потемневшие губы. — Что я, девка, что ли…
— Да не боись, не ужалю! — скалюсь я и сам обхватываю его вокруг талии.
— Отвали, — бурчит он зло. Но всё равно кладет руку мне на плечо.
* * *
— А где типа… твой ошейник? — вдруг спрашивает Лих, когда мы доходим до середины винтовой лестницы. Той самой, по которой спускались в коллектор с улицы.
— Ну надо же, заметил, — язвлю, подтягивая его на следующую ступень. — Потерялся. Этим вашим игрушкам доверия нет. Одна пылинка — и нет навороченного ошейника.
— Выходит, ты мог просто уйти. — Лих морщится, перенеся вес на больное бедро.
— Мог.
— И чего не ушел?
— Наверное, потому что Бруг — славный малый? — прыскаю я. — Или хочет впечатлить твою сестренку, чтобы стать тебе свояком?
— Гонишь. — Лих впервые за долгое время улыбается, пусть и вымученно. — Она слишком стерва.
— Это да, перегнул палку, — соглашаюсь я.
— А если по чесноку? Мог же свалить…
— Ой, помолчи, дружище, — филигранно ухожу от ответа. — Думаешь, легко тебя на горбу тянуть и еще головой думать?
— Да ладно, ладно… — заверяет Лих, но спустя пару ступеней вновь прерывает молчание: — Курва, мы же засор не пробили.
— Рассосется.
— А леперы?
— Кому надо, сам пусть за ними ныряет.
— То есть, дядя, ты теперь согласен, что та рука леперская?
— Нет.
— Тебе что, извиниться западло?
— Продолжишь лясы точить, и я тебя вниз сброшу.
До заветного выхода осталось немного, но Лих будто набрал вес. Моя рука, обхватившая его вокруг пояса, ноет от усталости, да и ногами парень ворочает всё слабее. И пыхтит, что масел-котел.
— Чего расслабился? — кряхчу я. — Может, еще на шею мне сядешь?
— Размечтался… — невесело отвечает Лих. — Передохнуть бы.
— Наверху передохнешь, дружище, — отрезаю я. — Как нога?
— Как чужая. — Лих поднимает взгляд к своду шахты и шумно вдыхает. — Голова кружится… Пусти посидеть, а?
— Не-не-не, хитрец, — фыркаю я. — Ты сейчас отключишься, а мне тебя волоком тащить? Ты это, глаза не закрывай.
— Ладно.
— Смешную вещь хочешь? — не нахожу ничего лучше, чтобы взбодрить Лиха.
— Ну?..
— Внимание, анекдот. Закончился бой. Смертельно раненный респ лежит в лазарете. Тут мимо проходит лекарь, а респ его и спрашивает: «Кум, чую, недолго мне осталось. Скажи, а что будет после смерти?»
— А лекарь ему что?
— А он респу и отвечает: «Перестелем твою койку и положим другого».
Лих только хмыкает.
— Ой, неужели не смешно? — ворчу я.
— Было бы смешнее, — тихо отзывается Лих, — не окажись я сейчас на месте того респа.
На последние ступени я взваливаю парня по-чти силой. Прислонив его к прохладной стене караулки, требую у него ключ. Приходится повозиться с замком — впотьмах не сразу-то и скважину найдешь. Но вот два заветных оборота ключа, и дверь со скрипом отворена. Свет улицы бьет по глазам, и я прикрываюсь ладонью. Воздух Бехровии кажется свежим, как в сосновом бору, и легкие норовят растаять от удовольствия.
— Смешная вещь номер два! — кричу я взад, пытаясь проморгаться. — Почему шутки про утонувших респов всегда поверхностные?
Лих отвечает ворчанием.
— А потому что… — Закончить не выходит. Вдруг что-то хлестко, как ветка в бурю, бьет меня по морде. — Шельма!
Лоб и щеку жжет до одури, словно приложился о край раскаленного котелка. Знакомая боль. Она отзывается покалыванием где-то в спине, бугристой от шрамов, на которые не скупился отец.
— Где мой брат, дикарская ты гнида?! — режет слух знакомый высокий голос.
В прорези меж пальцев я замечаю знакомую стерву. Инеисто-пшеничная челка, острый нос с горбинкой и злющие, как у бешеной лисицы, глаза. В руке у девчонки раскачивается кнут, а грудь высоко вздымается под плащом цвета мокрого камня.
— Там, — коротко бросаю я, растирая лицо. Красный след мне обеспечен. Ну, хоть не кровит.
Вилка бельтом влетает в караулку, там слышится возня.
— …так задержаться! — Эхо девчачьего голоса врезается в уши, что винт ошейника в фанеру. — Обязательно было запирать будку?!
— Давай… потом, сестренка, — вяло откликаются ей.
— Что там у тебя? — Тон Вилки сходит со злобы до озабоченности, но вновь возвращается к гневу. — Это тебя ублюдок так?!
— Не, это типа… Шишигон, что ли.
— Шишиган, — поправляю я, облокотившись о дверной косяк. Тру лоб, тру щеку — и не могу надышаться Бехровией. — Его к деду надо, или он прямо здесь откинется.
Вилка возникает в проеме как ужасный дух возмездия. Да уж, Корпус призраков Революции по ней плачет: с такой убедительной мимикой ей бы княжичей на допросах раскалывать.
— Что с ним? — рокочущим голосом требует она.
— Шишиган отравил. С ногой беда. — Я подслеповато щурюсь. — Еле дотащил его тощую задницу.
— Не думай, что я тебе спасибо скажу. Это ты должен благодарить Табиту, утырок, — цедит она, мысленно уже, наверное, расчленив меня на маленькие Бружочки. — Пошевеливайся! Поможешь дотащить брата до шагохода.
— Не вопрос, моя госпожа, — натянуто улыбаюсь в ответ, но шальная девка не удостаивает меня даже плевком.
* * *
Как только Лих кулем развалился на заднем сиденье шагохода, Вилка ловко запрыгнула на переднее, не отворяя дверцы. Ее шагоход оказался мельче тех, что я видел раньше. Похожий окрасом на спелую оливку, вытянутый и привлекательный для глаза своей обтекаемостью, он отдаленно напомнил мне безголового зайца. Когда Вилка крутанула внутри колесико, а после не глядя передернула рычажки, шагоход не затарахтел, не задымил, как просмоленная курильщица, только выдал мягкую вибрацию, точно котенок, и напружинил блестящие шарнирные лапы.
— А Бругу местечка не найдется? — как бы невзначай спросил я.
— Чтобы ты загадил весь салон? — фыркнула Вилка, постучав пальцем по циферблату на передней панели. — Прогуляешься.
Она уперла ногу в пол, и шагоход легко, почти не качнув кабину, переступил с лапы на лапу.
— Стой! — Я зашарил рукой под курткой. Грязные пальцы липли к черной подкладке, тоже измазанной слизью.
— Ты меня достал! — рявкнула Вилка, оборачиваясь ко мне. — Что еще?
— Лови.
Вилка, привстав в кабине, хлопком поймала брошенное и с сомнением покрутила его на ладони.
— Что за дрянь?! — чуть не перейдя на крик, спросила она, подняв над головой мерцающий перламутровый шарик.
— Алемброт, подруга, — хмуро ответил я. — Отдай Строжке, он разберется.
Бросив на меня последний испепеляющий взгляд, Вилка брезгливо кинула шарик возле бедра, а после вдавила ногу в днище шагохода. Безголовый заяц цвета оливки проворно засеменил по переулку, изредка пыхая белым дымом из-под брюха, и скоро уже скрылся за углом публичного дома.
Выйдя на бульвар, шумевший сотней голосов, я с досадой оглядел ту самую вывеску. Девица в кружевном белье всё так же подмигивала сверху, только теперь как-то… жалостливо, что ли.
— Ну и дурак ты, Бруг, — вздохнул я, ощутив голодную пустоту в груди, там, где кожа еще помнила округлость алемброта. — И снова без гроша на папиросы.
* * *
Я тащился по городу бес знает сколько. Когда с обворожительной, в стиле Бруга, улыбкой интересовался у прохожих, который сейчас час, от меня шарахались. Да, грязный. Да, волосы спутались в воронье гнездо, а борода — в хворого черного ежика, ну и что? Пахну навозной кучей? Да на себя посмотри, тюфяк набриолиненный.
С вышки масел-троса меня тоже погнали в шею. Констебль в окошке прокричал что-то вроде: «Прочь, бродяга, пока в карцер не забрал». Я грозился помахать ему перед лицом корочкой цеховика, но не учел, что цеховик я только на словах. Пришлось бежать.
Кое-как, по наитию, я кочевал по линии масел-троса от одной вышки до другой. Разглядывал палаты купеческих гильдий и увеселительные заведения всех сортов. Одни хвастали пухлыми куполами, другие — кровлей, вздыбленной гармошкой, или резными коньками наверху. Но все как на подбор отличались пестрыми вывесками, будто норовя перещеголять соседа. Эти домишки были на порядок веселее и затейливее хмурых строений пригорода, и повсюду, в просторных дворах и на пешеходных бульварах, броско торчали шатры, будки ларьков… И цветастой змейкой уползали куда-то торговые ряды.
Наконец я добрел до широченного, о гранитных опорах моста, протянутого над водой. Узкая полоса канала с гладью темной, что вороненый металл, резко обрубила парад питейных, борделей, лавок перекупщиков…
Перейдя мост, я вновь очутился меж зубцов прибехровских крыш. А там уж по старой памяти разыскал скорбную развалину Хремовой кирхи. В обеденной зале трещал свежими поленьями очаг.
— Явился, — кивнула мне Табита, сгорбившаяся над кучей исписанных тетрадей. Рядом стояла вчерашняя бутылка виски, чуть поодаль — стопка пустых стаканов. — Садись, Бруг… — Поморщившись, она ухмыльнулась злорадно. — Ух, ну и несет же от тебя, гамон.
— С почином, — вежливо поздравил Строжка, как бы случайно поднеся к носу платок. Он сидел рядом с мастершей, окруженный компанией лекарских инструментов. Тут же стояла открытая бутылочка с прозрачной жидкостью; пахнуло спиртом. — Стал быть, нелегонько пришлось-то?
— Дерьмово, — выдохнул я и плюхнулся на стул. — Слишком дерьмово для первого цехового поручения.
— А никто не обещал, что будет просто, ага. — Табита обнажила в полуулыбке широкие зубы. — Тебе налить, сынок?
— Лишним не будет, тетя, — насмешливо проворчал я.
— На первый раз прощаю, но назовешь так снова, — Табита почесала бычью шею, — язык отрежу, ага? А пока угощайся.
Бутылка звякнула о стакан в руках мастерши, и Строжка пододвинул ко мне заслуженное спиртное. Виски приятно обжег горло. Алкоголь не из изысканных, но я с удовольствием перебил послевкусие шишиги. В желудке благодарно потеплело.
— Как Лих? — справился я.
— Дык легко отделался, — скрежетнул Строжка, натирая платком узкий, как перышко, нож. — Ногу-то спасли, скоро плясать будет, хе-хе. Стоит тебе, братец, должное отдать: без алемброта пришлось бы попотеть старику. Большая удача такой абсорбент заполучить. С ним-то семя шишигино быстро…
— Строжка, давай не за столом, — покосилась на него Табита.
— Да-да, — замялся тот. — В общем, всё в порядке, но покамест гуморы в порядок не придут, придется мальчику отлежаться. Если можно, братец Бруг, такой вопросец…
— Спрашивай, старик, — устало разрешил я.
— Про алемброт-то ты откуда прознал?
— Как он зовется, узнал в Эстуре, — признался я. — Там Алые колдуны кругленькую сумму за него отваливали, я неделями не просыхал… Но если ты о Глушоте, до́ма его лизали с перепою, — усмехнулся я, вспоминая славные деньки. — Мы его зовем «бодун-соль».
— Познавательно, однако. — Нахлобучив очки на крючковатый нос, Строжка вынул из штанов записную книжку и огрызок карандаша. Послюнявив кончик грифеля, дед принялся что-то сосредоточенно чиркать на полях.
Табита жестом показала, чтобы я катнул ей пустой стакан. Вернула она его наполненным до половины — в отличие от своего, где виски опять плескался до краев.
— Стыдно признаться, Бруг, — облизав губы, она сделала крепкий глоток, — но ты, хоть и гамон, сегодня проявил себя молодцом. Не ожидала, ага.
— И что, даже не пожуришь молодца Бруга за ошейник? — прищурился я, отхлебывая из стакана.
— За то, что гремлинова поделка грязи боится? Не смеши, сынок, — скривилась мастерша. — Там, где ты ошейник оставил, ему самое место. Молодец ты потому, что Лиха не бросил. Поступил как настоящий цеховик, ага. Ой, можешь кривляться сколько угодно, но оно так: мы своих не бросаем.
— Ты даже не представляешь, как я рад за вашу маленькую дружную семейку, — иронично огрызнулся я и, отпив еще, погонял виски во рту. Язык, как ни странно, всё не мог забыть отвратного, с несвежей горчинкой, вкуса слизи. — Но мне бы мою Цепь, раз я такой умница. А то, знаешь ли, голыми руками с шишигами драться — не совсем мой конек.
— Не зарывайся. — Табита грозно сверкнула болотом глаз поверх полупустого стакана. — Мое признание твоих заслуг еще не означает, что я тебе доверяю. Это просто констатация факта, ага. Сегодня ты справился, но что будет завтра? Задушишь этой же цепочкой, как последний гамон?
— Да не, подруга, — оскалившись, зло хохотнул я. — Она ведь лопнет на твоей шее!
— Ну и смелый же ты, сынок, — Табита угрожающе понизила голос, но во взгляде ее промелькнула искра веселья. — Когда-нибудь это сыграет с тобой плохую шутку, но пока… Вот, полюбуйся.
Табита потянулась вперед, навалившись на стол мощной грудью, и по дереву, испещренному короедом, скользнула маленькая книжечка. Когда та уже хотела пролететь мимо, я прихлопнул ее ладонью, точно неосторожную мышь. А когда поднял ладонь, брови мои поползли вверх.
Передо мной лежала небольшая, с красный документ Вилли Кибельпотта, книжица. Тонкая, в черной кожаной обложке с круглым оттиском — какая-то колючая башня на фоне очертаний гор.
— Познакомься, — со скучающим видом сказала Табита, — та дылда на гербе — это Глёдхенстаг. Даст Хрем, побываешь там, чтобы познакомиться с местными обитателями. Скажешь им спасибо за ошейник.
Обложка сочно хрустнула, добротная желтоватая бумага зашуршала, перевернувшись. На первой странице синела надпись «Главное цеховое управление Бехровии», а ниже под заголовком «Догматы цехового братства» бесконечным списком уходили вниз нудные правила. Читать я их, конечно, не буду.
— Зря догмы пропускаешь, сынок, — усмехнулась в стакан мастерша. — Хорошо бы знать их, если встретишь ублюдков из Белого братства, чтобы им самим напомнить.
— Мой талант в импровизации, — отмахнулся я, листая дальше.
И на следующей странице виски чуть не встал мне поперек горла.
— Спасибо вам от Бруга, что пихнули его в свой гребаный цех, — начал я, откашлявшись, — но…
— Всегда пожалуйста, сынок, — хохотнула Табита и отсалютовала мне стаканом. Строжка машинально кивнул, не вникая, и продолжил калякать карандашом.
— …но какого беса я теперь Шваржаг? — Я запнулся; верхняя губа застыла то ли в усмешке, то ли в гримасе отвращения. — Бруг Шваржаг?!
— А что? — фыркнула Табита. — По-моему, очень остроумно. С предгорского это переводится как «черная куртка», ага.
— А звучит как «шваль»! — Я в сердцах захлопнул цеховую книжку.
— Что тоже очень тебе подходит. — Женщина не улыбнулась, но в ее взгляде отчетливо читалось ехидное удовлетворение. Добив виски одним богатырским глотком, Табита коснулась волос над правым ухом, и между пальцами у нее возникла мятая сигарета.
В висках у меня загудело, пересохло во рту. Под кадыком алчуще екнуло.
— Мастер, — внезапно севшим голосом обратился я к ней, — поделись с подчиненным куревом, а?
— Извини, сынок, — Табита вынула из кармана брюк потертую зажигалку, — каждый вечер я беру себе одну-единственную. Тут недалеко продают поштучно.
— Так можем, э-э-э, — я облизнул губы, — на двоих растянуть?.. Пополам, как цеховик с цеховиком.
— Извини, — повторила она, зажав сигарету между зубами, — для меня это что-то вроде символа. Успешного окончания дня, ага? А половина сигареты будет значить, что и день успешен наполовину. Согласен с мастером?
Я рывком поднялся из-за стола, громко грохнув стулом. Строжка испуганно вздрогнул, и очки съехали с его узловатой переносицы на самый крючок носа.
— Жмотяра! — рявкнул я.
— Братец Бруг, — аккуратно встрял старик, вновь промокнув платок спиртом, — коли нужно будет обмыться, то бадью, стал быть, у выхода возьми… И да, энтот твой след на лице…
Кожа будто вспыхнула с новой силой там, где ее погладил кнут Вилки.
— Сам разберусь.
Раздраженно глянув на Строжку и заткнув цеховую книжку за пояс, я мухой вылетел из обеденной. Дожидаться, пока Табита закурит, а по залу поплывет заветный дым, не хотелось. Не ровен час, запрыгну на стол и с боем отберу окурок, точно оголодавший дворовый кот — сосиску.
Уж слишком давно я не курил. До дрожи в коленях давно.
* * *
Сложно нести бадью и одновременно подниматься по лестнице. Ступеньки узкие, а бадья такая гигантская, что я в ней помещусь целиком. Приходится неустанно пялиться под ноги, чтобы не скатиться кубарем вниз, ведь впереди, застилая взор, маячит это необхватное дощатое нечто. А еще воду носить…
Дневной междусобойчик с шишигой дает о себе знать, и я уже вспотел, как полевка. М-да, видел бы меня отец… Добравшись до второго этажа, опускаю бадью на пол, надеясь перевести дух.
И беззвучно ругаюсь. Прямо напротив, опершись спиной о дверь моей комнаты, стоит Вилка.
— От тебя убийственно пасет. Просто убожество, — презрительно выплевывает она, не поднимая на меня холодных серо-голубых глаз. Вернее, только одного глаза: другой скрыт длинной челкой, зачесанной набок и доходящей до острого подбородка.
— А я-то подумал, день не может стать еще хуже, — парирую я, разминая затекшую поясницу. — Решила, что мне на сегодня недостаточно одного чудовища, и пришла сама?
Как будто мало того, что руки ее скрещены на груди, она еще и ногу в колене сгибает. Узкие штаны из вельвета скрипят и, натянувшись на голени, оголяют изящную лодыжку. В высшей степени закрытая поза.
— Ты слишком высокого мнения о себе, раз думаешь, что мне есть до тебя дело. — Вилка морщит нос. — А мне всё равно… пока ты не выдашь свою гнилую натуру, таборянин.
Она качает головой, и высокий хвост ее волос цвета заледеневшей нивы рассыпается по плечам.
— Это очередной комплимент или что? — закатываю глаза и тоже скрещиваю руки на груди. Моя куртка согласно скрипит, точно соревнуясь в музыкальности со штанами девчонки. — Строишь из себя белую и пушистую, а язычок у тебя тоже как у таборянки.
Вилка дует на челку, и та обнажает второй глаз. Как и его брат-близнец, он смотрит на меня с нескрываемой неприязнью.
— Тебе следовало уйти, когда была возможность, — упрекает девушка. — Не боишься, что найду для тебя другой такой ошейник?
— Так хочется меня приручить? — усмехаюсь я. — Что, тетушка Табита не разрешает завести щенка?
— Нет. — Она делает шаг мне навстречу, порывисто, как шквал штормового ветра. — Только хочу понять, что нужно сделать, чтобы ты исчез из нашего дома. — Вилка щурит глаза. — Заплатить? Отравить? Зарезать во сне?
— Для начала, красотка, — я вздыхаю, — дать мне вымокнуть в водичке часик-другой. Можешь потереть работяге Бругу спинку, если нечем заняться.
В ответ она неестественно смачно, по-мужски сплевывает на пол.
— Так я и думал, подруга. — Я пожимаю плечами. — Кажется, любезности кончились.
Подхватив бадью на руки, я ровным шагом направляюсь к двери. Вилка настороженно, как дикое животное, обходит меня полукругом и оказывается сзади. Я же пытаюсь нащупать ключом замочную скважину.
— Зачем ты вытащил Лиха? — вдруг спрашивает она.
— Чего? — переспрашиваю я, ковыряя дверь. — Не знаю. Надо было бросить его помирать там, что скажешь? А тут Бруг что-то… — ключ проникает в отверстие, — сглупил.
— И это всё? — скалится она, вновь недоверчиво скрестив руки. — Единственное, что держит здесь таборянина, — это его таборянская тупость?
Дверь поддается с натужным скрипом, и я заталкиваю бадью внутрь.
— А еще жратва, теплая постель и его таборянская Цепь, — заканчиваю я, обернувшись к Вилке лицом. — Бругу жу-у-утко дорога его Цепь.
— Мой тебе совет: получишь цепь — уходи. И помни, лишь один косяк, и…
— Непременно, подруга. — Ослепительно улыбаюсь на прощание и закрываю дверь перед носом Вилки. Но замок не звякает, а дверь резко останавливает ход, будто наткнувшись на камень. Виной тому туфля Вилки, втиснутая между дверью и косяком в последний момент.
— Спасибо, — напоследок бросает Вилка. От нее это слово звучит так, словно сказано нечаянно и впопыхах. — За брата.
Туфля так же быстро исчезает из щели. А когда я наконец нахожусь с ответом, мягкие шаги уже слышатся на лестнице, отдаляясь с каждой секундой.
— Обращайся, — невольно отвечаю я, застигнутый врасплох.
И тут же запираю дверь, как бы испугавшись неуместности оброненных слов. Или того, что обронил я их самому себе.
«Не верь никому, Бруг-Бружок! — верещит в голове тот самый голос из коллектора. — Уж мы-то с тобой два сапога пара! Бруг и его верная куртка! И когда все киданут, твой кожаный братуха останется с тобой». Шнуровка куртки растягивается сама собой, точно в плетеной усмешке: «Да? Да?! Ну да! Вот только достанем цепочку — и ништяк! А пока… м-м-м, отмоем твой крепкий зад до блеска».

Глава 7
Нимфа
Бруг. Рюень, 649 г. после Падения

Шесть бехровских цехов – преступление против цивилизованного мира. Хотя их создание оправдывают борьбой с нечистыми тварями и одержимыми, цеха по сути своей являются кучкой разбойничьих банд. У каждой – свой главарь, своя философия, свои божки-покровители и даже требования к новобранцам. А единственный мотив их службы – банальная жажда наживы. Иными словами, цеховое братство – поистине олицетворение алчности, идолопоклонничества и идейной раздробленности. То есть всего того, с чем Республика поклялась сражаться.
Мацей Бжештот, «Моя Революция»

В этом городе каждый вечер ошеломляет своим одиночеством. Людей здесь что клопов в подстилке бродяги, и все они бесконечно чужие. Иной раз хочется выть волком, тоскливо так выть… Но я Бруг, а он не воет. Не с кем потрепаться? Ну и плевать. На улице льет как из ведра, а на душе горчит? А вот срать я хотел на это всё.
«Да, Бруги-вуги! — поддакивает кожаная куртка. — Шли ты их всех подальше, ведь только ты здесь настоящий красавчик! Ты — непонятый герой! И как только можно быть таким опупенным?! Ну же, спроси себя! Спроси!»
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Спрашивал, а как же. Но ответ один: я просто замечательный. Так бы сказала мамаша, знай она меня. Да и батя тоже, не будь он конченым ублюдком.
По плечам тарабанят мелкие капельки. Собираются под воротом куртки в ручейки и стекают вниз, чтобы шмякнуться затем на башмаки с окованными носами, брызжа, как слюни бойцового пса.
Дверь у хозяина великанская, а дрожит от моего башмака, как забитая нищенка. Стучу снова. Без изменений. Мой спутник, не побоюсь этого слова, коллега по цеху, не подает вида. Он редко вообще вид подает, а если и подает, то вид вусмерть тоскливый. Я не жду от него многого — деда все-таки удар хватил, — но он мог бы хоть изредка улыбаться моим шуткам. Впрочем, улыбается он тоже тоскливо: перекошенным от инсульта ртом. И взгляд еще такой безучастный… Будто я пошутил когда-то давно, потом умер, а дед вспоминает мое чувство юмора с ностальгией.
— Строжка, может, у тебя хоть покурить есть? — прерываю молчание.
— А? — Он поправляет очки в толстой оправе, но смотрит куда-то сквозь. — Не, у меня нету. От цигарок желчь в голову дает, а мне хватит в голову, хе-хе. Жмых-жижа есть… Жижу будешь?
Куртка оживляется, бодро поскрипывая.
«Давай! Давай, Бруг-Бружок! — скрипит она. — Вмажемся по самые ноздри!»
Меня передергивает. Жижа — та же папироска, только доза медвежья. Один раз расслабишься, так потом весь вечер ни нюха, ни вкуса, ни желания жить дальше. Нет уж, хватит в нашей компании одного паралитика.
— Ладно, забудь, — вздыхаю, — в другой раз. Лучше скажи, сколько ждать еще. Не отпирают нам, черти, точно и не звали.
— Ждать нам сколько потребуется. А ты чего это, братец Бруг, волнуешься никак?
Строжка разлепляет губы, но выходит криво. Словно обе его щеки не могут договориться и действуют наперегонки. Неужели ухмыляется?
— Я бы чувствовал себя лучше, если бы мастер вернула мои вещи. С какой это стати я хожу на дело с голыми руками? Даже у беспризорников есть пожики.
— Ты же сам оплошал тогда, братец Бруг, — напоминает дед. — Сурьезно оплошал.
— Завалил парочку выродков, которые сами на меня полезли? Ваш город смертельно болен, раз самооборона тут вне закона.
— Убийство — всегда убийство, братец, — философски задвигает Строжка.
— Убийство, как громко сказано! — фыркаю я. — Это была чистка. Волки — санитары леса, а я — санитар ваших улиц. Только вот волками восхищаются, малюют серых на гербах, а меня, практически героя, лишают оружия и шлют разгребать дерьмо.
— Ишь ты, герой выискался… Сказал бы, кхем, спасибо, что мастер не упекла тебя в карцер, а дала испытательный срок.
Беседа изживает себя, и безмолвие вновь обнимает наши рабочие будни. Не то чтобы мне было невмоготу стоять на крыльце чужого особняка или я боялся промокнуть… Не-а, Бруг не неженка! Просто такие вечера — они для простого мужицкого «поразмыслить». Впору стрельнуть папиросу наконец и курить с таким хмурым выражением лица, что никто не усомнится в тяжести твоего существования.
Колокола в соборе Двуединого отзванивают половину одиннадцатого.
— Да уж, давненько я в ночь не выходил… — Дед заводит старую шарманку, раз второй или третий за сегодня, и снова ни с того ни с сего. — Как тебя арестовали тогда, так и не берут больше старого на дела. Как же тебе, Бруг, не стыдно-то у Строжки хлеб отбирать?
— Сам же знаешь, что не стыдно.
— Экий ты! — Взгляд его рассеянно блуждает где-то в районе моего уха. — А бывали времена, когда я жулье своими-то руками крутил. Вот в прошлом году еще…
Я смиренно жду окончания истории. Если задавать вопросы или огрызаться, рассказ становится только длиннее и обрастает новыми подробностями, я проверял. Причем подробности всегда разные: то ли память не та, то ли на ходу выдумывает.
— …ну и прут я подобрал, значит. Ну, такой вот, с сажень авось или поболее…
Главное, не встревать. Так он заговорится и увязнет в воспоминаниях, как в болоте.
— …ну и хрясь ему по тулову. А он, такой-сякой, всё равно встает…
Так, а вот и новые краски. В предыдущем рассказе «такой-сякой» не встал.
— …а я что? Пришлось ему показать, как у нас в городе принято. И вот тогда…
Двуединый, милостивое ты божество… Будь добр, а? Заставь колокол в своем гребаном соборе биться чаще.
* * *
Нас встречает просторная прихожая. Она велика настолько, что здесь поместится скромное кабаре со сценой для плясок и барной стойкой… А вынести отсюда вешалку и исполинский, вдвое выше меня, гардероб, так влезет еще и гримерка для танцовщиц, разодетых в перья и блестки.
— Вы уж извините меня, пожалуйста, что так долго. Запирала библиотеку на втором этаже, а там и не слышно совсем, что в дверь стучатся. На то она и библиотека, чтобы тишина стояла. И дом-то объемистый, а я сегодня одна тут кручусь: господин Миртски привратнику выходной дал… Да и всем дал, чтоб вам работалось спокойно. Одна я без выходного, но мне грех жаловаться: хозяин у нас щедрый и не бьет за просто так…
Если бы ты знала, милая девушка, сколько мне пришлось выслушать, пока твои юбки подметали кладовую… У-у-у, только спроси Строжку о прошлом, и коса твоя поседеет досрочно, а пальчики алкоголически задрожат.
— Вы, если вымокли, — запыхавшись, продолжает камеристка, — оставьте верхние платья в прихожей. Я развешу хорошенько, не опасайтесь: просохнут еще раньше, чем работу кончите.
Строжка послушно закидывает габардиновый плащ на вешалку и расправляет складки; под ним на полу становится мокро. Я пропускаю слова камеристки мимо ушей и только расстегиваю куртку. Та довольно урчит и называет меня «настоящим дружищем». Не бросил ее одну, молодчина. Бруг — настоящий друг!
Дед, заправляя белую сорочку в коротковатые штаны, щедро обшитые карманами, критически меня осматривает. Это дается ему с трудом, с таким-то расфокусом.
— Ты бы, кхем, расчехлился, как я, — морщится Строжка половиной лица. — А то ж у тебя и так наружность бандитская: волос черен, борода как смоль. А тут еще и куртка эта… Разбойник, а не цеховик.
«Чего сказал?! — надсадно верещит куртка. — Это стиль, это имидж! Изнанка черной души Бруга!»
— Какой цех, такая и наружность, — едко замечаю я. — Зачем давать людям ложное представление?
Камеристка тут как тут, с глазами цвета гешира с молоком, слегка красноватыми от недосыпа. Невинный румянец щек, аккуратный клинышек носа — всё это симпатично, но мало кого красит серая косынка с лоскутком паутины, случайно подцепленным где-то впотьмах. Еще менее красят мозолистые ладони, воспаленные от мыла и порошка. Девчушка пытается их прятать, сжимать в кулаках на запыленном фартуке, но иногда забывает. Кажется, таких девиц и пишут на полотнах престарелые рисовальщики, с эдакими еще одухотворенными подписями внизу: «Дама в платке», «Портрет служанки» или вовсе как-нибудь загадочно, иногда инициалами.
Увлекался б я высокохудожественной мазней, так бы и назвал: «Камеристка госпожи Миртски, несчастна, служит жлобу за гроши».
— Извините, пожалуйста, что спрашиваю, — камеристка осторожна, как молодой заяц. Не удивлюсь, если хобби господина Миртски — перегибать палку с дисциплиной, — а вы из какого цеха будете? В нашем квартале Белое братство вроде порядком заведует, но вы на них не очень…
Девушка останавливается на полуслове, боясь ляпнуть лишнее.
— Не очень «что»? — хмыкаю. — Не очень похожи? Оно и неудивительно, крошка, ведь Белое братство — сплошь сборище расистов и фанатиков. А мы нет, мы цех порядочный и веротерпимый, прямо-таки образцовый! Правда же, старик?
Щеки камеристки покрывает румянец. Строжка же ежится и втягивает седую голову в плечи, будто пытаясь спрятаться от того, что я наговорил.
— Мой братец… Мой брат по цеху имел в виду, дочка, — он судорожно ощупывает пуговицы на сорочке, — что у мастера Белого братства… Ну, у мастера, то бишь у господаря Кибельпотта, семейные неурядицы, — бегло косится в мою сторону, — и оттого их цех нынче занят.
— О-о-очень занят! — поддакиваю я. — Расизмом.
— И вот, значит, дело к нам перенаправили. А мы-то сами из цеха Хрема, в пригороде трудимся. Маленький такой цех, небольшой. Да ты про нас и не слышала небось…
— Не слышала, — коротко отвечает камеристка, нахмурившись. — А господин Хрем тоже бог? Как Двуединый или Упавший?
— Ага, типа того, — я демонстративно зеваю, — такой же молчаливый разгильдяй, только непопулярный и без храмов.
Строжка, вздрогнув, непримиримо шикает на меня:
— Коли боги не отвечают тебе, Бруг, дык в том вина тебя одного.
— Просто Бруг? — посмеиваюсь. — А чего вдруг не братец Бруг?
Старик промакивает рукавом перекошенный рот. Верно, пытается стереть с губ мое нечестивое имя.
— Оттого что ты богохульник, каких поискать.
Повисает неловкая пауза. Строжка молчит от обиды, а я — потому что не ожидал от него такого религиозного рвения. Цех цехом, но зачем так обзываться?
Замечаю, как камеристка нетерпеливо топчется на месте. Я собираюсь задать ей напрашивающийся вопрос, но меня опережает старик:
— Что, лупит тебя господарь-то?
Раз даже он заметил, то…
— Нет, что вы! — Лицо камеристки наливается пунцовым и тут же зеленеет, выдавая ее с потрохами. — Просто огорчится очень, что я вас задерживаю. Извините… Пойдемте скорее, пожалуйста!
Особняк изнутри — мрачный лабиринт коридоров и проходных комнат. Зайдешь в одну комнатку, с камином и напольными часами под самый потолок, а в ней уже двери в другую, очень похожую по планировке, но с бархатной тахтой и журнальным столиком. Света мало или нет вовсе: окна плотно занавешены, а лампы горят в каждой второй или третьей зале — время позднее, и хозяин уже готов отойти ко сну.
Вверх по бесконечной лестнице, где скрипит каждая ступенька, — и мы на втором этаже. Элишка — представилась камеристка как бы невзначай — ведет нас по причесанным коврам, ловко маневрируя меж аршинными вазонами и миниатюрными тумбами. В руке она сжимает масел-фонарь, но мы со стариком то и дело давим друг другу ноги… Я даже чуть не порвал штанину о чучело безымянного карликового козла. А в длинной анфиладе[8] так вообще ощутил чье-то давящее присутствие.
Но оглядевшись, я выдыхаю. По обе стороны из золоченых рам взирают лики женщин: с одинаково лошадиными лицами, сидя в одинаковых позах и с одинаковыми же прическами, они напоминают множество отражений одного человека, но всё же чем-то неуловимо различаются. Женщины, женщины, снова женщины — чертова дюжина скорбных близнецов следит за каждым твоим шагом. И готов поклясться, что стоит резко обернуться — и заметишь, как дернулся нарисованный зрачок.
И как же велико мое удивление, когда я вижу последний портрет, четырнадцатый. Стройный мужчина с располагающей полуулыбкой. Яркие тона, щегольские усики и жабо с яшмовой заколкой… Вместо сдержанного черного дублета на нем светло-ореховый, вместо траурного гобелена на фоне — охотничьи трофеи вокруг очага.
— Элишка, — не могу удержаться, — а чего там на всех картинах были почтенные тетки, а тут вдруг усатый франт?
Камеристка оттараторивает заученной фразой:
— Слугам не до́лжно распространяться о личной жизни своих господ.
Опустив фонарь у портрета мужчины, Элишка стучит колотушкой на двойных дверях в самом конце анфилады. По другую сторону слышится неразборчивое мужское «входите», но девушка медлит чуть дольше, чем требует этикет.
— Помогите ей, — добавляет она шепотом. И дергает ручку на себя.
* * *
В глубине кабинета, за столом красноватого палисандра, обтянутым зеленым сукном, я вижу… двойника, вернее, неудачную копию мужчины с того, четырнадцатого портрета. Усы его заметно выросли и воинственно загнуты кверху, а на выпяченном подбородке появилась жадная ямочка. Подозреваю, что она была там всегда, просто художник ее мастерски проигнорировал.
— Добрый вечер, но я ждал не вас, — голос хозяина звучит концентратом претенциозности, а под усами ни намека на ту картинную полуулыбку. — Кто эти люди, Элишка?
Камеристка набирает в грудь воздуха.
— Господа цеховики, вашество, — выпаливает она на выдохе.
— Я знаю всех и каждого в Белом братстве. А их не знаю.
— Это другой цех, цех Хрема, вашество.
— Кого? Ладно, разберемся. — Миртски щурится. — Иди-ка ты в зеркале посмотрись, на кого похожа. А поговорим с тобой ночью.
Элишка, ничего не говоря, стрелой вылетает из кабинета. И только перед тем как захлопнуть дверь с другой стороны, мельком кивает мне. Миртски же плюет на средний палец и начинает перелистывать одну из учетных тетрадей, а их на столе палисандрового дерева целая стопка.
— Хрем, Хрем, Хрем… — надиктовывает он, пока не доходит до какой-то исписанной страницы. — Ага, вот. Зона вашей компетенции, я погляжу, распространяется только на Прибехровье. Ха, немудрено такое, когда в цеху три калеки, две чумы.
— Да уж, приходится вылезать из своей помойки, когда Белое братство не справляется. — В длинном списке моих недостатков нет сдержанности.
— Не переживайте, в свою помойку вы вернетесь уже очень скоро, — презрительно заверяет хозяин. Он вынимает из ящика стола тонкую папку и кидает на сукно. — Ума не приложу, чем так занят Кибельпотт… Но братство уже провело осмотр моей супруги, так что вам осталось только подписать бумаги и забрать ее в соответствующее учреждение. Кто из вас врач?
Строжка, поправив очки, без лишних слов принимается за чтение. Я, заглядывая ему через плечо, вижу на листе крупное заглавие: «Признание угрозы одержимости». И чуть пониже приписочка: «Пациент — графиня Катаржина Клаугет».
— Ого, — присвистываю, — да ты никак граф. Только в фамилии у твоей жены опечатка, во всех буквах. Или Миртски — это псевдоним?
— Там нет опечатки, — цедит хозяин сквозь зубы. — Хотя вряд ли вам, простолюдинам, известно понятие морганатического брака.
— Какого брака? Маргаритического?
— Господарь Миртски говорит о мезальянсе, братец Бруг, — бурчит дед себе под нос, не отрываясь от чтения.
— Если менять одно непонятное слово на другое, ни черта понятнее не становится. — Скрещиваю руки на груди.
— Это неравный брак, значит. — Строжка доходит до последней страницы в папке. — То бишь, женившись на графине, господарь не стал графом. Проще сказать, кхем, что господарь Томаш Миртски — тоже простолюдин, как и мы, братец Бруг.
Мне трудно разобрать, когда старик шутит, а когда нет, — фактура у него такая. Но в том, что Строжка надавил заносчивому сукину сыну на болючий прыщ, я уверен на все сто.
Я прыскаю в бороду:
— Да не может быть! У простолюдинов не бывает портретов!
— Подписывайте и убирайтесь, — багровеет Миртски. — А продолжите паясничать в том же духе — я заявлю на вас куда надо. Простым предупреждением сверху не отделаетесь!
— Не могу подписать бумагу-то, — внезапно выдает Строжка.
— Как? Почему?! — Миртски подпрыгивает в кресле, всплеснув руками.
— Дык в соответствии с догматом номер семнадцать, коли один цех провел осмотр, опись или прочее, прочее… в общем, другой цех, заступая в дело, обязан совершить переучет. — Старик пожевывает губами. — То бишь мне до́лжно супругу вашу осмотреть повторно.
— Ах, переучет?! Ну-ну!
Томаш Миртски срывается с места и пружинисто, широкими шагами пересекает кабинет. С поры написания портрета он серьезно прибавил в талии.
— О, так даже лучше! — обманчиво-радостно заявляет он; желваки его ходят ходуном. — Дотошные цеховики сами всё увидят!
Из нагрудного кармашка Миртски извлекает маленький ключ и долго возится у дальней стены. Там, в тени необъятного книжного шкафа, прячется дверца, драпированная органзой.
— Катя, приведи себя в порядок, — властно приказывает Миртски, — к тебе гости.
Пока Томаш мешкает, я вскользь просматриваю письменный стол. Ничего необычного: куча смет, пара газетных рулонов… И аккуратная стопка конвертов пастельных цветов.
В замочной скважине гремит бородка ключа, поскрипывает дверца.
Я «случайно» рассыпаю стопку по сукну — и что же? Женские имена, выведенные крупным почерком с завитушками. Мария, Ханна, Андроника… И никаких Катаржин.
Одержимым женам писем не пишут.
— Ты смотришь конвертики, — дрожит воздух у самого моего уха.
Это не вопрос, не восклицание. Это констатация факта от Катаржины Клаугет. Констатация неровным, скачущим тембром. Тембром неиссякаемого возбуждения. Тембром вечных переживаний.
В нос ударяет землистый запах тлена и вонь немытого тела. По спине бегут мурашки.
— Какого…
Сжавшись в большой комок отвращения, я отшатываюсь от стола — и поступаю верно: промедли я на секундочку, и эта старая кукла прижалась бы ко мне вплотную. Белая, изможденная, старая, брошенная кукла. Становится не по себе, когда видишь изорванный сарафан в подозрительных разводах и длинные чулки до колена, стертые на ступнях до дыр. Она худа настолько, что сарафан висел бы как на вешалке, если б не вздутый живот. Неестественно правильной формы, обтянутый тканью так туго, что не остается складок.
— Графиня, присядьте, будьте добры. — Строжка пододвигает ей стул, приставленный к стене. — Я доктор, буду вас, значит, осматривать.
Серьезно, Строжка? По-твоему, всё в порядке?
— А это кто? — спрашивает она, садясь и тыкая в меня пальцем.
Пусть графиня и намазала губы вызывающе красной помадой, мимика ее неживая. И рот, напомаженный вкривь, зияет свежей раной. Ее лицо сморщилось сухофруктом, и когда она говорит своим убегающим куда-то голосом, сухофрукт не меняется абсолютно. Только глаза, эти два вытаращенных шара, вдавленных в продолговатый череп, наполнены жизнью. Они живы, как никто и ничто в этой комнате.
Они страшно косят, и оттого я никак не пойму, в какой из глаз мне смотреть: левый, правый?.. Хрен разберешь, какой из них видит, но оба смотрят пронзительно. Еще чуть-чуть, и проедят в тебе дырки.
— Вы из похоронного бюро, — уверенно заявляет женщина.
— Почему? — Я отвожу взгляд.
— Потому что уснула Зоечка, моя любимая девочка. — Она продолжает смотреть, кожей чую. — А вы одеты в черное. Когда вдруг уснула моя матушка, тоже пришел хороший мальчик в черном. Но Зоечку я не отдам, я спрятала ее под подушкой.
— Зоечка — это кошка, — с отвращением поясняет Миртски. — Она спит с дохлой кошкой.
Личико Катаржины мертвецки спокойно.
— Когда ты уснешь, Томаш, мы снова полежим втроем, как раньше.
— Тьфу ты! — шепотом негодует Миртски. — И вы еще сомневаетесь?
Строжка невозмутимо кладет руку графини, крючковатую бледную палку, себе на колени. Он разглядывает дряблую кожу, простукивает пальцем синие прожилки вен. А потом опускает ладонь на…
Черт, старик…
— Живот-то твердый, водянистый, — замечает дед. — Стал быть, паразиты?
— Это потому что у меня нимфы, — отвечает Катаржина не задумываясь. — Я заразилась ими, когда доставала старые ящики из-под шкафа.
— Дык нимфы же венерические. — Бровь старика недоверчиво выгибается за толстыми стеклышками очков.
— Да, венерические! — Графиня вскакивает со стула. — Я знаю!
Она вышагивает конвульсивные па, держась за полы сарафана. Мне чудится, что всё это — просто мой очередной идиотский сон, ужасающий спектакль в театре абсурда, и Катаржина в нем — заслуженная прима.
В какой-то момент графиня задирает сарафан выше некуда, но я не успеваю среагировать. То, как Катаржина Клаугет трясет ссохшимися ягодицами, как бы выгоняя невидимых нимф, отпечаталось у меня на сетчатке глаза. Я опускаю веки, однако спрятаться от этого зрелища теперь негде.
— Вот они, нимфы, глядите! — истерически хохочет женщина. — Ловите их, чтобы не разбежались!
Моя куртка еле сдерживается. Моя куртка близка к истошному крику.
— Сумасшедшая… — выплевывает Миртски. — Супруга лжет. Она заразилась этой дрянью, когда мы ездили в Предгорные княжества. Переспала с каким-то княжичем, вот Двуединый и наказал лоно хворью. После того она обесплодела, сплошь выкидыши.
«И поделом», — добавляет он беззвучно.
— Томаш врушка! Томаш врет! — причитает графиня, заламывая руки. — Томаш первый изменил мне. Он изменил мне раз, изменил два… И я стала изменять ему каждый раз! — Женщина охает. — Но мой супруг совсем перестал со мной любиться. А я так добренько наряжаюсь для него…
Катаржина умолкает, погруженная в неровности сарафана. Она кажется глубоко загипнотизированной всеми этими пятнами да дырочками и даже что-то нашептывает себе, точно в состоянии транса.
— Господарь Миртски, — возникает Строжка; всё это время он чиркал пером доклад Белого братства, — вас можно поздравить, значит.
— То есть? — Хозяин вскидывает голову. Мимолетное замешательство сменяется полуулыбкой. Да, той самой полуулыбкой. — Поставили подпись? Сразу бы так, гости дорогие! Я прикажу Элишке паковать Катины вещи и…
— Нет-нет, господарь. Мы не можем забрать графиню Клаугет, коли та бесом не одержима или не находится на грани.
У меня как камень с души упал. Я, может, и неисправимый альтруист, но вот перспектива тащить эту женщину в Башню Дураков… Через весь город… Нет уж, хватит с меня на сегодня безумных. Прости, Элишка, если обнадежил, но я пас.
— Не одержима?! — Усы Миртски гневно колышутся. — Вы слепые?!
— Вены не расширены, рисунок сосудов не нарушен, — читает Строжка протокольные правки, — деформации мышечных тканей и внутренних органов не обнаружены. Склонность к насилию тоже не…
— Насилие? — Катаржина озабоченно вытягивает шею, шарит взглядом по комнате. — Хотите изнасиловать меня?
— Стоять! — Хозяин цепляется за соломинку. — В братстве приносили прибор. Ну, мать его, этот… Чтобы психику мерить!
— Психоскоп? — догадывается старик. — Бесполезный инстурмент, господарь. Завышенные показатели психики, знаете ли, присущи не только лишь тем, кто бесами одержим. А вот внешняя-то морфология…
Беспокойные зрачки Катаржины находят меня. Намалеванный рот раскрыт в щербатой гримасе.
— Тебе придется постараться, если хочешь насиловать. — Я догадываюсь: так она улыбается мне. — Графиня станет царапаться, когда ты будешь насиловать.
Графиня пятится к шторке из органзы и манит пальцем вслед.
— И что ты хочешь этим сказать? — У Миртски дрожит ямочка на подбородке. — Что она здорова?!
— Нет, господарь, ваша жена душевнобольная, — уступает Строжка, — но не одержимая. Помешанные очень чутки к дуновениям из мира бесов, Эфира то бишь, оттого и психика зашкаливает.
Стоит за шторой и делает вид, что прячется, но смотрит, смотрит, смотрит. Дерганый глаз в просвете органзы. Нитка слюны, красная от помады.
— Не стесняйся, моего мужа нет дома…
Тощая нога в приспущенном чулке. Нога, что зазывно скользит из-за шкафа.
— Ну, а ты что? — окликает меня Миртски. — Ты-то какого черта заткнулся?
Мне требуется пара секунд, чтобы оправиться. Господин Томаш побеждает оцепенение гораздо быстрее, но он не опешил, нет: он взбешен.
— Катаржина! — гаркает хозяин. — Пошла вон отсюда!
— А как?! — взвизгивает та. — А любить меня кто? Ты будешь любить?
Господин Томаш сжимает кулаки. Его страсть — перегибать палку с дисциплиной. Другая страсть, очевидно, — мезальянсы, а третья — изменять поехавшей головой жене.
Сегодня господин Томаш, думается, отменил променад с красавицей-соседкой, чтобы принять гостей из Белого братства. Затем узнал, что пришедшее братство — совсем не Белое. И вдобавок это Небелое братство отказывается упечь жену в Башню Дураков… А теперь и вишенка на торте — потрясающий танец кабаре от госпожи Клаугет.
Чаша терпения Миртски закипает, и пена валит через край.
— Да никто тебя не любит, кобылья ты рожа! — бурлят остатки флегмы. — Страшная никчемная выдра! Да если б не твоя богатенькая мамаша, плевал бы на тебя с высокой колокольни.
— Томаш…
— Я уж думал, раз спятила, так и дело с концом, так нет же! Морганатический, сука, брак! «Теряете всё, господин Миртски!» «Состояние закреплено за графиней, господин Миртски!»
Беспокойные глаза Катаржины меркнут, покрываясь соленой пеленой.
— Ни-ко-гда тебя не любил.
Сначала думалось, женщина просто уйдет в себя. Провалится в бездну своего безумия, придавленная признанием супруга, а снаружи останется пустой кокон из дряблых белых нитей с синей сеточкой, весь в подозрительных разводах.
Катаржина задирает голову, чтобы зайтись воем раненой волчицы, но молчит. Из глаз, слепых от горя, хлещут слезы. От них сильнее течет помада, и на сарафане, у самого ворота, распускаются розовые бутоны новых пятен.
— Господарь Миртски, будьте пожалостливее, — тихонько советует Строжка.
— С какой это стати?
— Сильный-то стресс, знаете ли, как любое переживание, истончает границы нашей психики.
Скрипит и затворяется дверца, драпированная органзой, и по ту сторону режет рыданием, самым отчаянным и ненастным из всех, что я слышал.
— Какие границы? Она и так психичка! — рычит Миртски.
— Как же какие, господарь? С Эфиром же.
Если ты когда-нибудь посчитаешь себя одиноким, несчастным или, быть может, ненужным, приходи тогда к Бругу, и он изобразит тебе, как кричит Катаржина Клаугет.
— Да мне уже по боку на ваши научные россказни, — фыркает хозяин, торопливо следуя к выходу в коридор, тот, что с портретами.
— Я, если позволите, советовал бы графине терапию, — суетится старик. — Периоды помешательства обыкновенно сменяются порами ясности, и…
Плач Катаржины Клаугет — шрифт для слепых, высеченный на барабанной перепонке Бруга.
— Уж не беспокойтесь, время позднее, — подгоняет нас Миртски, — а завтра я обязательно выужу себе кого-нибудь из братства…
Крик Катаржины бесконечен и пуст, как бесконечна и пуста бездонная яма.
— …Писарь, кладовщик, поломойка — да самый дрянной цеховик из Белых будет толковее вас!
— Замолчи, — осекаю я Миртски.
— Да ты никак оборзел!
— Тихо! — Толкаю его в грудь. — Прислушайтесь.
Строжка с Томашем недоуменно переглядываются.
— К чему?! Нет ничего!
— Оно и правда: ни шороха не слышно, братец Бруг.
— Вот именно. — Предчувствие у меня наипаскуднейшее. — Но разве она не должна реветь?
Сочный деревянный треск, как будто вокруг кипит морская баталия и нашу мачту расщепило снарядом надвое. Но трещит не в кабинете и даже не в коридоре — звук глухой, словно…
— Она крушит мебель? — догадываюсь я.
— Там нечего ломать. — Миртски на миг насупливается, но тут же испуганно расширяет глаза. — Дверь!
Втроем мы машинально кидаемся к каморке Катаржины, но дверца с органзой цела.
— Не эта, — Миртски бледнеет, — внутри еще одна.
— На кой она нужна?! — возмущаюсь я.
— Не знаю, — теряется хозяин, — дом идиотский! Тут везде входов напичкано!
Строжка протирает очки краешком сорочки и деловито заявляет:
— Догмат номер девять, братец Бруг. Стал быть, надо проверить.
«Догма девятая: цеховики, ставшие свидетелями психической сверхактивности, обязаны предпринять все усилия по ликвидации источника этой активности».
— Вот задница! — ругаюсь я, выбивая дверцу пинком.
За органзой комнатушка без окон, совсем тесная, пять на пять аршин. Выпотрошенный матрас на чугунном скелете кровати, прибитая к полу тумбочка с масел-лампой — вот и весь интерьер. Под моим башмаком — свалявшаяся комками подушка, и тоже с розовым пятном, точь-в-точь сарафан графини. Душок здесь спертый, что-то среднее между застоявшейся мочой и вяленой рыбой. Но главное — это вторая дверь: вырванное с мясом полотно да гнутые петли в проеме, а дальше только непроглядный ход куда-то в недра особняка.
Я напряженно выдыхаю:
— Что, Строжка, всё еще девятый догмат?
— А что поделать… — отвечает тот с куда меньшим энтузиазмом. — Господарь Миртски, оставайтесь-ка тут, авось Двуединый убережет.
Миртски беспокойно посматривает то на меня, то на старика, тщетно пытаясь подкрутить поникший ус.
— Я здесь не останусь! А если она вернется? Прикажете дверь запереть? Нет уж!
— Ладно. — Почесываю бороду. — Оружие-то у тебя для нас найдется?
— Нет конечно! Вы что, еще и с пустыми руками пришли?
Я пожимаю плечами: была б на то моя воля, вообще бы не приходил.
* * *
Дом стоит мертвый. Темный коридор, поеденные молью гобелены, немые комоды с наследием лучших времен. Только шум дождя за окнами дает надежду, что мир не замкнулся на особняке Клаугетов. Иной раз скрипит половица — и каждый из нас троих ежится.
Тут тихо. Слишком тихо для загона, где роется одержимый. Одержимые не сразу покидают место, в котором Эфир разжижил им мозг. Былые привязанности и незаконченные дела держат их в старых жилищах, пока потусторонняя сущность не перепишет психику под себя. Недаром говорят: шума много — бесы дома.
В этом плане Катаржина Клаугет особенная.
Мы почти не говорим. Оборки ковров шуршат под ботинками, как рой насекомых. Колени гнутся вымученно, отказываясь идти дальше, и кажется, что блуждание наше никогда не окончится. Словно будет всегда лишь этот коридор и далекое, ощутимое только вздыбленным загривком присутствие Катаржины Клаугет.
Масел-лампа слегка колышется в ладони Томаша Миртски. Он бодрится, иногда полушепотом ругается на свою незавидную судьбу — и всё же дрожит. Дрожит так, что блики скачут по стенам грязно-желтой саранчой. Я молча забираю у него лампу — и что же? Свет всё так же мечется по обоям.
Вдруг мы ошиблись? А ну как графиня давно покинула дом? Окна везде зарешечены крепко, но остается парадный вход. Я каждой жилкой надеюсь, что Катаржина — необычный одержимый. Без привязанностей, без обид, без неоконченных дел. В это несложно поверить, ведь графиня не…
Истошный визг.
…не кричит.
В горле встает шевелящийся страхом ком. Томаш пошатывается, став как-то меньше ростом. Даже Строжка, сохранявший прежде натуральное «цеховое» спокойствие, очерчивает грудь треугольником Двуединого.
За первым визгом следует второй, но много тоньше, как свисток констебля.
— Элишка… — сипит Миртски. — Это со стороны людской.
Спина холодеет от выступившего пота. Теряя самообладание, ощущая, как храбрость моя утекает сквозь пальцы, я не глядя пихаю хозяину лампу.
— Так веди же!
Коридор — салон — еще коридор — поворот. Бежать сейчас проще всего: дурные мысли не успевают укорениться, оседая на стенах где-то позади. Скоро весь дом будет запылен дурными мыслями. Иногда я представляю нечто жуткое, но топлю эти образы в топоте башмаков.
— Это здесь! — задыхается Миртски, чуть не роняя фонарь.
Я замечаю впереди узкую полоску света, но слишком поздно — дверь распахивается от моего плеча.
На незаправленной койке, широко раскинув конечности, распласталась Элишка. Горящие свечи дают разглядеть задранные кверху юбки, голые, слегка подрагивающие бедра, разведенные в стороны. И между ними — сплошное красно-бурое месиво, где по локоть в крови двигается рука Катаржины Клаугет.
— О нет, нет…
Одержимая сидит над девушкой на карачках, и лицо ее, сморщенный белый овал, опущено к самой промежности Элишки. Рука графини елозит туда-сюда с чавканьем, шваркает так, словно отжимает грязную тряпку. Шварк — и на простыни проливается кровь. Шварк — кровь и что-то еще, густое и темное.
Я вижу вены Катаржины — толстых синих червей, ползущих по предплечьям вниз. Они все-таки вздулись. Вздулись и мышцы, налившись богопротивным соком, — бугрятся под кожей, как мерзкие пупырчатые жабы.
— Миленькая девочка, девочка Элишка, — нараспев произносит графиня, — ножки раздвигала, но теперь ей крышка.
Графиня резко дергает рукой и с хлюпаньем вынимает ее из тела. Кажется, что у одержимой надета длинная бальная перчатка, только не белая, а винная, притом влажно блестящая. Перчатка торжественно взлетает вверх, раскрывается окровавленный кулак, а в нем — маленький округлый сгусток.
— Матка как матка, — пищит Катаржина фальцетом. — Чем это она лучше моей?
В груди у меня что-то обрывается, падает в низ живота, шевелится угрями в кишечнике. Я судорожно прикидываю свои шансы, понимаю: нужно что-то сделать, но не могу и мускулом пошевелить.
— Я спрашиваю тебя, Томаш, — она резко оборачивает лицо, обезображенное узелками вен, — чем я хуже?! А-а-а?!
Качнувшись на кривых ногах, графиня подается вперед. Она почти отпружинила от кровати, когда кто-то кидает в нее яркий светящийся шар.
Тварь уворачивается, и лампа врезается в дальнюю стену, вспыхивает, рассыпавшись осколками стекла. А вот Строжка оступается, старика тянет по инерции вперед, вслед за брошенным масел-фонарем.
Демоница шипит, вспрыгивает в воздух — и в один момент оказывается среди нас.
Я уже прощаюсь с жизнью, когда тварь толчется, кряхтит меж нами. Строжка валится к постели, Миртски вжимается в стену и хнычет, обхватив руками голову. Левое плечо пронзает болью, и я наугад бью коленом вверх, но оно задевает лишь воздух. Тогда я заношу кулак, целясь в белое извивающееся нечто, — и расшибаю костяшки о дверной косяк. Тварь, разметав нас водянистыми боками, ускользает в коридор, согнувшись в три погибели, шлепает всеми конечностями по полу.
И пропадает в темноте.
Тяжело дыша, я второпях ощупываю плечо. На куртке лопнули швы, из ссадин сочится кровь, крася подушечки пальцев. Рана неглубокая, но жжет дьявольски.
— Все целы? — спрашиваю севшим голосом. — Строжка, ты как?
Старик уже пришел в себя, суетится над трупом девушки. Маленький округлый сгусток остался лежать, вдавлен в паркет стопой в дырявом чулке.
— Еще жива, — озадаченно заявляет Строжка, — не в сознании, но…
Я тоже озадачен. Не могу вообразить, чтобы в этом слабом тельце, вскрытом наживую, могла еще теплиться жизнь. Черт побери, бедная Элишка! Уж милосерднее будет тебе не проснуться!
— Нам надо уходить. Надо уходить! — повторяет Миртски, всё так же обхватив голову. — Нам каюк, это не человек уже!
Я чувствую, как ощущение собственного бессилия смывает волной более сильной эмоции.
— Ах ты, подлая кабинетная крыса! — Даю ублюдку хлесткую затрещину. — Как трахать девку, так ты мужик! А как дело запахло жареным, ты свалить собрался?!
— Да не спал я с ней! — Томаш почти что умоляет. — Изменял, да! Но не с Элишкой! Боже мой, Элишка…
— Лучше бы ты жене своей это объяснил, граф хренов.
Господин Миртски плюхается на пол, опустив лицо в ладони.
— Он прав, братец Бруг. — Строжка спешно выкладывает содержимое тысячи своих кармашков на окровавленную простыню. Тут бинты, повязки, какие-то мутные флаконы и крошечные железяки, похожие на игрушечные орудия пыток. — Вам надо уходить.
— Ты что, жить расхотел, дед? — возражаю я.
— Сделаю для дочки всё, что в моих силах. — Старик откупоривает пузырек и льет содержимое на отрез марли. — А графиня-то никуда не денется, у нее тут дело неоконченное. И покамест не завершит, я ей без надобности.
Престарелый цеховик недвусмысленно кивает на Миртски. В свете свечей я вижу свежие трещины на стариковских очках.
Я хочу взбунтоваться, собрать Строжку с девчонкой в охапку и бежать куда глаза глядят. Бросить усатого как приманку — авось успеем уйти, пока графиня отомстит ему за всё. Но Элишка не переживет беготни, старик прав. А запереться здесь — всё равно что подписать себе смертный приговор.
Без Цепи Бруг не справится с этой тварью. И даже куртка, вскрытая когтем, не пытается меня приободрить. Выходит, точно не сдюжу. Само мое естество против того, чтобы встретиться с графиней снова: живот сводит судорогой.
— Планы изменились. — Нервно покусываю губу. — Миртски, давай поднимайся. Будешь тормозить, попадешь на семейные разборки. Вставай, пса крев!
Смелости во мне не больше, чем в Миртски, просто я крепче цепляюсь за жизнь.
Пройти через дом, вызвать цех. Выберемся — отлично. Наткнемся на тварь — дрянь.
Я никогда не был силен в планах, и этот план не исключение.
* * *
Лестничный пролет — глотка чудовища. Непроглядная, бездонная, из нее несет хтонью. Ступени стонут под тяжестью шагов. Я будто давлю издыхающих ворон. Держусь за перила, чтобы не упасть, и дерево холодит пальцы. Я схожу на последнюю ступеньку, и та сдавленно каркает. Внизу — широкая парадная комната, оканчивающаяся просторной прихожей. Ею мы шли, поднимаясь к Миртски, а теперь я зна́ком прошу спускаться его самого. Он держит подсвечник из людской Элишки, но восковое пламя робкое и не торопится осветить парадную.
Я заношу ногу, чтобы ступить на первый этаж, и замираю: у подножия лестницы клякса, чернеет завитком, как сытая гадюка. Лучше не торопиться. Каждая мелочь, находящаяся не на своем месте, может стать последним пустяком в моей жизни.
Круг света придвигается мучительно долго. Моя нога успевает занеметь, когда первый лучик касается выдуманной гадюки. Ни чешуи, ни острой морды, только обмякшая, замызганная до дырок шкурка. А потом я вижу на шкурке шов. Такие бывают на женских чулках.
— Миртски, уходи, — бросаю я.
На улице грохочет гром. Сквозь узенькие окна в конце коридора — вспышка молнии.
— А? — Хозяин вздрагивает.
На какую-то секунду прихожая отсвечивает голубым, и прежде чем дом возвращается к привычному мраку склепа, я вижу тонкий силуэт вдалеке. Похоже на вешалку, но вешалка была в другом…
— Вали к Строжке!
Молния чиркает по окнам снова. Силуэта нет.
Внезапный удар сбивает меня с ног. Я проламываю перила и с треском валюсь на пол. Успеваю выставить руки, чтобы защитить лицо, но расшибаю грудь о деревянную щепу. Взор застилает белым, будто я долго смотрел на масел-фары. Я слышу, как ругается лестница: крупная неуклюжая туша взбирается наверх. А вот лестница каркает уже вдвойне, но второй звук реже — тушу догоняют, перепрыгивая через пару ступеней за шаг.
— Катя, нет!
Шипение. Подсвечник вонзается в мягкое и катится вниз. За ним неуклюже топочет туша.
Я с трудом привстаю на четвереньках, хотя ребра так и норовят отвалиться от грудины. Мои глаза наконец привыкли к темноте, и в самом конце прихожей я вижу Миртски. Он цел и невредим, стоит на ногах — и неистово дергает входную дверь. Где твой ключ, Миртски?! Наверняка у Элишки.
Вот что бывает, когда даже дом за тебя запирают другие.
В вершке от моего носа опускается босая стопа. Кожа на ней неровная, как наждачная бумага, вся в струпьях от коросты. У меня замирает сердце, я стараюсь не дышать. В пересохшем горле словно порвался бубон, и что-то горьким дегтем пролилось внутри.
Катаржине нет до меня дела. Она медленно проходит мимо, скрестив руки на отвратном животе. Миртски больше не колотит дверь — колотит его самого. Прижался к полотну, как распятый, и хватает ртом воздух.
Пройдя гигантский гардероб из мореного дуба, одержимая замедляет шаг. Она приседает на корточки и ставит на пол неказистую статуэтку. Четыре лапы, покатая спинка, оканчивающаяся гладким безухим шариком на конце. Да это же…
— Посиди тут, Зоечка, — скрежещуще-ласково просит она кошачьи мощи, — мы с папой чуть-чуть поговорим.
Миртски не успевает издать и звука. Катаржина вмиг вырастает возле него, задирает ногу выше головы — и шершавой пяткой вбивает мужа в пол. Он падает плашмя, лицом вниз, ломая вешалку с плащом старика. Та издает громкое «хруш», и палки летят во все стороны. Миртски хрипит, ворочается, однако графиня прочно держит ногу у того на лопатках.
Корчусь от боли, но все-таки встаю. Встаю, чтобы увидеть, как Катаржина обеими руками хватается за бедро Томаша и круто вращает по часовой. Нога хрустит, делая полный оборот, и мужчина воет не своим голосом. Он отрывает заплаканное лицо от пола и, брызгая слюной, снова утыкается в паркет. Размазывает кровь и сопли по полу и воет, воет, воет…
— Не кричи так, — строго шикает графиня, — у тебя еще много суставов, наиграемся вдоволь.
Когда я дохожу до гардероба, Катаржина справляется со вторым бедром. Отдающийся в ушах хруст, стук обмякшей ноги по доскам — новый вой. Раньше Миртски по-дурацки дрыгал одной ножкой, точь-в-точь кузнечик с оторванной лапкой, теперь не дрыгает вовсе. Только царапает ногтями щиколотку жены, от которой, как штукатурка, отпадают пласты ороговевшей кожи.
— Эй, дрянь! — Мой голос надломился пополам.
Одержимая оборачивается. В одной руке она сжимает запястье Томаша, а другой надавливает на локоть. Ее зрачки всё так же дрожат, пока она смотрит одновременно и на меня, и куда-то вбок, будто видит нечто, что недоступно человеческому пониманию.
— Очередь, — бессмысленно улыбается она.
Я заношу башмак.
— Хотел сказать, — во рту погано, — к черту Зоечку.
Когда опускаю тяжелую подошву, кошка превращается в сломанный детский конструктор. Катаржина смотрит как зачарованная, хватка ее ослабла. Тогда я топчу останки снова, и так пока от нее не остается безобразное крошево.
И тут до одержимой доходит. Тварь встает на четвереньки, широко расставив конечности, и выгибается так, что надутый живот почти касается пола. Нижняя челюсть опущена неестественно сильно, и видно ряд подернутых гнилью зубов, вполне человеческих — но оттого еще неприятнее смотреть в эту пасть. Из бабьего рта, обведенного красной помадой, вываливается толстый кобылий язык, жирный и беспокойный. Такой всегда вырастает у заложных, что зовутся кульмыхами.
Катаржина визжит так, что стеклам впору разлететься, и несется на меня. Я пытаюсь увернуться, а после ударить в довесок, но бес быстрее. Колено обжигает там, где она коротко, в один укус впивается зубами — и тут же отскакивает. Оно не гнется, я припадаю на больную ногу.
Тварь утробно гудит, ходит кругами, шлепая языком по мосластым плечам, а после срывается с места. Выбрасываю кулак, целясь в самое гадкое — опухшее брюхо, — и рука мягко проникает внутрь, словно я бью пуховый тюфяк. Катаржина закручивает язык колечком, шипит, но скорее от удивления.
И одним тычком вышибает из меня воздух.
Спина встречается с гардеробом. Я задыхаюсь, и вовсе не от того, что насыпалось с верхних полок. Уверен, какие-то ребра придется собирать по кусочкам. Если придется, конечно: дело-то дрянь.
Я жду нового удара, который меня добьет, но его не следует. Бес стенает над Зоечкой, растоптанной в крошку. Кружится, как заведенная, посыпая голову прахом, разбрасывает мелкие косточки и остатки вешалки. Елозит кобыльим языком в щелях меж половыми досками. Она что-то наговаривает, но выходит колдовская тарабарщина — язык слишком набух и уже не помещается во рту.
Гардероб немного покачивает после нашего с ним рандеву. К укушенной ноге прибило палку. Так, Бруг, соберись.
Опершись на здоровое колено, вставляю обломанный конец вешалки между шкафом и стеной. Вкладываю оставшиеся силы в это движение и… ничего! Чертову мебель только малость расшатало.
Графиня слишком поглощена похоронами кошки, но сколько еще это будет продолжаться? Вперед-назад, надавить и отпустить. Щель становится шире, и я уже могу втиснуть плечо. Надавив на самодельный рычаг, я влезаю в проем и жму всем телом. От напряжения, боли в грудине и ноге — от всего этого дерьма я громко выдыхаю, и напрасно: Катаржина слышит меня. Когда она оборачивает скукоженное лицо, гардероб уже валится, как срубленный вековой дуб. Но одержимая услышала, всё поняла — и скользит в сторону Миртски, вытирая брюхом прах.
Зубодробительно громыхает, прихожую заволакивает дымкой. Я пытаюсь откашляться, однако грязь забилась даже в бороду. А когда унимаю кашель, вновь слышу шипение. Шипение Катаржины Клаугет, расплющенной шкафом ниже пояса.
— Ты смог… — Миртски харкает пылью. — Не верю!
Графиня тоже не верит, извивается, но не может выбраться из-под завала. Она даже сорвала с себя сарафан, обнажив пустые бурдюки грудей, и никакого прока: со сломанным тазом не побегаешь, сколько по полу ни скреби.
— Ну же, чего ты ждешь?! — Миртски пробует сесть, но только хныкает. — Добей ее!
— Это не по догмату, — отказываюсь я, опершись на гардероб. Перед глазами всплывает лицо Элишки. — Ее должны обследовать. В Башне.
Катаржина начинает крутиться волчком. Она думает выкрутить себе суставы, раскрошить позвоночный столб — и слух режет от этого хруста. Не сдается, отродье. В один момент не выдерживает ее человеческое тело: живот лопается перезрелым гранатом, и органы вытекают слизистым, нимфозным волдырем. Брюхо графини расползается, как вишневое желе на солнце, а одержимая делает только хуже. Я встаю над Катаржиной, крепко сжимая обломок вешалки. Один укол — в висок ли, глазницу или под затылок — и серое вещество пробьется наружу. Бурлящий финальный аккорд.
— Как тебя? Бруг, да? — понукает Миртски. — Закончи начатое!
А зачем? Она в ловушке, ей не выбраться. Слишком много смерти для одного вечера.
— Я же стану богат, когда она наконец сдохнет. Всё мое станет. Я озолочу тебя, Бруг!
Я вновь вспоминаю Элишку — усталую, замученную, но с каким-то светлым блеском в глазах. Гешир с молоком. Лоскуток паутины. Элишка просила меня помочь, но кому здесь уже поможешь?
Я целюсь в сморщенный плод лица и не могу решиться.
— Пообещай, что не бросишь Элишку, — выпаливаю я, сам себе удивляясь.
— Да что угодно! Лечение оплачу, пенсионные — всё будет! Только сделай как договорились!
Я заношу палку, острую на сколе, и Катаржина замирает. Не бьется, не сдирает когти о пол, только высоко вздымается вялая грудь. Широко распахнуты веки, а меж ними — судорожное ожидание конца. Передо мной уже не бес, но женщина, беспомощная, жалкая, в ясном взгляде которой вот-вот появится слезинка.
Графиня уже приняла неизбежное, но принял ли я? Убить одержимого в проблеске рассудка — не то же самое, что убить тварь. Однако Элишке так будет лучше — Томаш дал слово.
Я опускаю палку, и Катаржина умирает. Жилистое тело горит в агонии, и руки колотятся в беспорядке, будто хотят оторваться от тела. Лошадиный язык завязан в узел, предсмертно вздрагивает в последний раз — и обмякает на шее. Колышек палки сух и чист. Не воткнулся, замер у самого лица графини. Она ушла сама.
— Всё? — Миртски в нетерпении.
Мужчина видит мое замешательство, смотрит на палку…
— Так она сдохла? — Он лихорадочно хихикает, и смешок тупой болью отдается у него в ногах. — Ну, слава Двуединому, хоть что-то полезное сделала, мразь! Сама кончилась, не могу поверить. Цеховики, цеховики… Тьфу, мальчики для битья! Всё теперь мое будет, а я ни злотого не потратил!
На спине выступает пот, сознание мое мутится, как перед обмороком, вот только не от него.
— И не потрачу ни злотого! — Миртски подкручивает усы дрожащей рукой, но с мечтательной полуулыбкой. — Хватит этой благотворительности, теперь — только на себя. И камеристку я новую возьму и уж как ее опробую! Отчего бы не опробовать добрую девку? Элишка ведь…
Нутро Катаржины вспенивается, газы мертвого тела хлопают гулко, что открытая бутыль игристого вина.
— Ну надо же, сама сдохла! И никаких договоров, никаких выплат…
Из кишок графини выдувается мутный пузырь — и не думает лопнуть. Нарастая шматом подгнившего мяса, он походит на пухлую пиявку, только с широкой щелью рта. На его поверхности всплывают черные глаза-бусинки.
Томаш бледнеет, видя, как пузырь неловко пришлепывает ножками и глуповато агукает.
— Это еще что?! — дрожит Миртски. — Мы договорились! Убей!
Я отрицательно мотаю головой. Что тот тварь, что это, разницы нет.
Освежеванный комок срывается с места резво, как маленькая собачка. В три неуклюжих притопа он подскакивает к Миртски, вжавшемуся в дверь, и мясистой нашлепкой прилипает к мужчине.
Томаш заходится криком, плавно перерастающим в бульканье: мясной младенец вскрыл гортань и всей головкой погрузился внутрь. Мужчина хочет его оттолкнуть, но пальцы вязнут в мягком, как фарш, тельце, пока крохотное чудовище пирует плотью.
Долгое, отвратное зрелище. Но я испытываю… удовлетворение.
Когда наступает тишина, пузырек извлекает окровавленную головку. Оборачивается ко мне, показав шершавые десны и по-детски ровные зубки.
— Ням-ням, — причмокивает он. И растекается студенистой жижей.
Но прежде — я готов поклясться — щель его рта сложилась в полуулыбку.
* * *
Девчонка так и не выжила. Старик сказал, Элишка даже не пришла в сознание — потеряла слишком много крови. Вот же ирония судьбы: просила о помощи для госпожи, а лучше б просила для себя. Так думаю я, Бруг, сидя на крыльце дома графини Клаугет.
В моих пальцах наконец-то тлеет папироска — стрельнул-таки. Глубоко не подышишь, когда ребра сломаны, но как же хорошо, а.
Перед глазами у меня всё так же стоит Катаржина Клаугет. Мыслями я невольно возвращаюсь к ней — ее косым глазам навыкате, кобыльему языку, водянистому пузу. Иногда я вздрагиваю, словно пытаюсь сбросить с себя фантомных нимф. Даже не верится, что нечто настолько мерзкое может завестись внутри человека.
Но главной проблемой Катаржины были не паразиты. Ее настоящая нимфа, думаю я, — невылеченная душевная боль. Боль утраты и предательства, которая давно поселилась внутри. Питалась ее страхами, печалью, губительным чувством вины за собственное бессилие, а обманчивая надежда на семейное счастье только подогревала переживания. Эта нимфа зрела и разрасталась, как опухоль, пока Катаржина не разучилась отличать ее от себя прежней.
И сама стала нимфой.
А все-таки самое страшное в безумии — что оно для тебя незаметно. Близкие станут коситься, повесят ярмо психа, но для себя ты так и останешься тем красавчиком в зеркале. Самым лучшим, самым замечательным, эталоном нормальности. Твой мозг будет врать тебе с три короба… А потом тебя упекут в Башню Дураков.
Или станешь как Катаржина.
«Да не трусь ты, Бруг-Бружище! — бодрит куртка. — Если у тебя крыша поедет, так я тебе сразу скажу. Я-то точно замечу!»
А что, звучит здраво. Ведь я Бруг, а Бруг не сойдет с ума.

Глава 8
Мякиш
Бруг. Рюень, 649 г. после Падения

Кончай про Калеку спрашивать, мудло легавое. Спроси кажного из наших, и всякий тебе ответит, что мы все калеки по-своему. Брошенные, оплеванные, никому не нужные – а Калека нас принял таковыми. Оттого ж в кажном из нас Калека сидит, вот тута, под сердцем. Что лыбисся? Я ваших тумаков не боюсь, Калекин гнев пострашнее будет… А когда он носом сюдой влезет, уж настанет мой черед лыбиться, гнида.
Заключенный по прозвищу Шкура. Протокол допроса

Быть таборянином — значит слышать свое тело. Вздрагивать посреди обеда, когда хрящ со щелчком встает на свое место. Или ворочаться по ночам под размеренный хруст срастающихся костей. Хруст, с каким собака обгладывает коровью ногу, тщательно и нудно обтачивая резцами желтоватую надкостницу.
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Катаржина поломала мои ребра на совесть, и вот уже неделю они пытаются вернуть былую форму. Целую неделю, благодаря стараниям графини Клаугет, я лежу в темноте под бесконечное «хрысть, хрысть, хрысть». Днем меня спасает солдафонский юмор Табиты, ворчание Строжки, мальчишество Лиха, идущего на поправку… Даже непонятная тарабарщина Хорхи кажется чем-то привычным и убаюкивающим. Да что уж говорить, презрительные замечания Вилки и те отвлекают меня от самого себя.
Но ночью есть только ребра и непрерывная болтовня куртки.
Этот город до сих пор оглушает меня одиночеством. Куртка вечно кричит что-то вроде «да расслабься, братуха» или «пора оттянуться по полной, братуха». Но как я могу успокоиться, когда забываю, кто я есть и в чем моя цель? Когда я ехал сюда в маслорельсе, всё было таким ясным, таким кристально-прозрачным: разыскать девчонку, забрать девчонку, увезти девчонку. Даже на Западе, который я исколесил вдоль и поперек, от обескровленной Сотни Крепостей до высоленного Контровольска, от вечно туманного Крюга до солнечной Хаззы, моя цель всегда была со мной.
За время скитаний я знал много женщин. Покупал вымотанных стоцких шлюх. Ронял на сено в амбарах смешливых сельских девок из-под Мражека. Сношался с беглыми рабынями на утесах Змеероины и влезал в окна к избалованным дочерям аргальских байянов. Каждая новая пассия отличалась от предыдущей, как луна от солнца… Но когда любая из них растворялась в черноте спальни или под куполом беззвездного неба, из интригующего мрака рождался новый образ.
Образ той, за кем меня вело уязвленное сердце. Ее образ.
И с каждым бесцельно прожитым днем, с каждым новым цеховым поручением этот клятый образ утрачивает четкость. Черты лица расплываются, острые коленки круглеют. Глаза цвета сосновой канифоли сегодня кажутся блеклее, чем вчера. А медовые локоны, темнея, собираются в шершавые катышки, как портится сам мед. Она вымывается из моей памяти неумолимым течением времени, и каждое утро я всё меньше уверен, что разыщу ее когда-либо. И, самое страшное, начинаю сомневаться, что должен ее искать.
Раньше мне помогала Шенна. Стоило только попросить, и она вправляла мне память. Я переживал те моменты снова и снова, и тогда с прежним жаром кровь закипала в венах, а зубы крошились о зубы, когда я скрипел ими в приступе бессильной злобы.
Эта маленькая сиюминутная злоба может показаться жалкой, но она питала злобу много бо́льшую, не давая ей угаснуть насовсем. Злобу вечную и беспросветную, которая всегда была где-то рядом, сонмом черных мушек роясь вокруг.
Где этот рой теперь? Почему не жужжит над ухом? Границы моего извращенного желания, моей любящей мести стали настолько размыты, что теряешь собственное «я». И незаметно перевариваешься в кого-то, кем совсем не планировал быть.
Коверкаешь сам себя. Хрысть-хрысть. Вытачиваешь из сосуда ненависти слабое, человечное, жалкое. Хрысть-хрысть, хрысть.
Кого я увижу в зеркале спустя еще одно поручение? А спустя десяток?
Нет, Бруг, так не пойдет. Пора вспомнить, каково это — быть собой. И чем грязнее, чем традиционнее и бруговее ты это сделаешь, тем лучше. Вот тогда всё наладится. Точно наладится, Хорек.
Пока я думаю об этом, на этаже принимаются галдеть напольные часы. Они отбивают восемь раз и умолкают опять. И, как по закону подлости, девятый удар приходится на мою дверь.
— Бруг! — Дверь бесстыдно стонет, и в появившейся щели возникает веснушчатое лицо Лиха. — Спишь типа?
Я со вздохом раздражения сажусь на кровати. Плевать, всё равно сна уже ни в одном глазу.
— Спал, пока ты не завалился. — Натянув портки и заправив в них рубаху, ковыляю к серванту. Там так и стоит кружка кавы, недопитая вчерашним вечером. — Что, уже не представляешь утра без Бруга?
«Ну ясен-красен, Бружок! — поддакивает куртка, щерясь со спинки стула расшнурованной пастью. — Подмазаться хочет! Ты же, сука, крутой!»
— Да там Табита… Ой, погнали, короче. — Лих распахивает дверь настежь, и я подслеповато щурюсь. Разве не ясно, что я зашторил окно не просто так? — Тебе понравится!
Я подношу ко рту кружку. Кава холодным горьким ручьем проливается в горло, и на зубах хрустит муха-утопленница. Наспех влезая в расшнурованные башмаки, перекидываю куртку через плечо. Та довольно урчит, прильнув к лопаткам.
— Молись своему Хрему, чтобы это оказалось так, дружище, — хмурюсь я.
* * *
Лих привел меня на первый этаж, к запертой двери, окованной листовым железом. Металл местами стал рыжим от сырости, тут и там потерял несколько клепок, но по тому, как глубоко в замочную скважину вошел ключ Лиха, я понимаю: дверь эту хоть бревном вышибай, а сходу не вынесешь.
— Знал бы, что будешь столько возиться, сходил бы покурить, — фыркаю я. — С дверью как с женщиной надо, дружище: нежно, но решительно!
— Не бреши под руку, дядя, — пыхтит парень, ворочая ключом туда-сюда. — Этот замок так заедает, что типа отвадит любого вора.
Наконец дверь сдается, делано цокнув затвором. Лих с натугой тянет ее на себя — и в нос бьет стойкий запах книжной пыли и затхлости.
— Сказал же! — самодовольно подмигивает пацан, подбросив ключ на ладони. — Погнали внутрь.
Лих по памяти находит в темноте фонарь, трещит колесиком, и комнату заливает ярким горчичным светом. Всюду, от стены до стены, громоздятся решетчатые стеллажи с табличками на каждой полке. На них буквы и цифры — ума не приложу, как тут разобрать, что за папки над ними теснятся или чем напичканы коробки, сложенные внизу аккуратными рядами, но Лих как-то умудряется. Сняв со стены фонарь, он уверенно двигается в глубь хранилища. Я следую за ним.
В конце кладовой, где Лих останавливается, во всю стену разросся широченный шкаф с дырявыми ячейками. На дверцах тоже приклеены бумажки с номерками.
— Курва, чтоб я еще раз Строжку послушал… — пробежав глазами по номерам, ругается парень. — На кой эти шифры вообще нужны?
— Чтобы дать работу какому-нибудь чинуше, который только в цифрах да буквах и смыслит. — Я всматриваюсь в таблички, тщетно пытаясь выявить закономерность.
«В точку, Бружище! — просыпается бунтарский дух куртки. — Долой раздутый чиновничий аппарат! В пекло вонючих бюрократов!»
— Погодь, ща разберемся. — Лих вынимает из кармана бирюзовых бриджей свернутую вчетверо записку. В свете фонаря на ней пляшут каракули Строжки, ненамного понятнее гребаного шифра. — «Последняя секс…», — парень ломает глаза о почерк старика, — «секция», да, мы тут… «Полка „Б“, столбик…» Бруг, глянь, это типа 23 или 28 написано?
— Бес его знает, — морщусь я, — вроде как тройка.
— Не, восьмерка. Или нет… Давай считалочкой? — с надеждой спрашивает Лих.
— По очереди откроем, дружище, — огорчаю я его, вспомнив, как считалка подвела парня в коллекторе.
Лих надувает губы, но уступает. В двадцать третьей ячейке оказывается барахло: поеденная молью мантия цвета подсохшей ежевики и какие-то дешевые украшения. Когда Лих хочет посмотреть, нет ли чего еще под тряпками, оттуда выныривает жирный рыжий таракан. Вздрогнув, парень брезгливо отдергивает руку, а букашка, сердито поведя усами, юркает обратно.
— Говорил же, что не тройка! — кривится Лих, закрывая таракана в отвоеванной им ячейке.
— Ну да. А потом ты передумал.
— Ой, да иди ты! Во, точно она!
Внутри двадцать восьмой стоит громоздкий стальной ларь, обмотанный толстым кожаным ремнем столько раз, что напоминает рулет из ветчины. Лих сует мне фонарь, а сам берет ларец и опускает его на стол у стеллажа.
— Давай-ка ты сам, дядя. — Парень вновь выхватывает у меня фонарь, словно это какая-то игра, а взамен сует маленький ключик. — А то мне уже хватило.
Пожав плечами, я отдираю от ремня пряжку, лениво разворачиваю полоски кожи. Когда дело сделано, берусь за ключик и на раз-два разбираюсь с замыкающим механизмом.
— Ну, и чего ты в штаны наложить успел, дружище? — ухмыляюсь я, поддевая ногтем крышку. — Железные ящики не куса…
Из черного зева контейнера сигает змея. Толстая, с серебристой чешуей, она скользит прохладным телом по моей шее — и стягивает горло кольцами. Давит туго, бешено — так, что я не могу вздохнуть. Рука сама, быстрее, чем я успеваю подумать, хватается за змею…
И натыкается на гладкий металл.
— Шенна! — выдыхаю я, когда хватка Цепи ослабевает. — Пса крев, это ты, красотка!
Цепь сдавливает шею опять, но уже ласково. Она выгибается, точно спина кошки, и несколько крупных звеньев одно за другим гладят заросшую щеку. В ответ я отворачиваю ворот куртки, и Шенна застенчиво-медленно, будто успела отвыкнуть от этого, заползает под одежду и обвивается вокруг груди. По коже идут мурашки.
«Брось телячьи нежности, брательник! — завистливо взвизгивает куртка. — Пора делать грязь!»
Я мысленно соглашаюсь с ней. Пора.
— Типа встреча родственников, да? — вдруг прыскает Лих, до этого беззвучно наблюдавший за нашим воссоединением. — А чего не поцеловались?
— Могу тебе устроить чмок от Шенны, — скалюсь я, протянув парню руку. — Думаешь, она забыла, как ты ее шпагой гнал по мостовой?
В рукаве сверкает округлый конец Цепи, скользнувшей по тыльной стороне ладони.
— Э-э-э, как-нибудь в другой раз. — Лих делает вид, что ему всё равно, но пальцы-то дернулись к шпаге. — Я вообще типа рад за вас! Тетя Таби сказала, мол, ты достаточно себя проявил, чтоб не с пустыми руками на задания ходить. Да и дед за тебя поручился…
— Приятно, пса крев. — Улыбаюсь, пока Цепь шуршит под курткой. — Только я вот что хотел узнать, дружище… Листок от Строжки у тебя далеко?
— Да не, вот он, — Лих обмахивается им, точно аргальская байяночка веером, — а что…
Быстрее, чем парень успевает договорить, я вырываю листок из его пальцев.
— Эй! Слышь! — Лих пытается обойти меня сбоку, подпрыгивая капризной собачонкой, однако я снова и снова поворачиваюсь к нему спиной. — Отдай быро!
— Тихо, тихо! — Я жадно впиваюсь глазами в длинный список ячеек с пояснениями. — Я только одним глазком гляну, и всё!
— Верни, дядя! Мне ж влетит! — Лих пытается пролезть у меня под локтем, но я так крепко зажимаю его под мышкой, что парню остается только трепыхаться в моих дружеских объятиях. — Ай, да иди ты…
Так-так-так, «Рюень, 6-е»… Кажется, оно. В билете на маслорельс было отпечатано, что я должен прибыть этим числом. Так, а адрес какой? «Улица Преподоб…» А впрочем, на кой черт мне эта информация? Ты ж до сих пор ни беса здесь не знаешь, Бруг. Опа, а вот и номер ячейки.
— Дружище, дай ключики, а? — Для пущей убедительности я сжимаю Лиха сильнее.
— С какого это хрена, дядя?! — сопит он, отчаянно дергаясь.
— Потому что я тебя из коллектора вытащил! — Я неожиданно ослабляю хватку, и парень вылетает у меня из-под мышки, точно птичка из клетки. И чуть не распластывается на столе, опрокинув стальной ларец.
Раздается оглушающий лязг, и я поневоле зажмуриваюсь. А когда открываю глаза, то вижу, что Лих от испуга подскочил, как ужаленный, и взгромоздился пятой точкой на тот самый стол.
— Каналья, так же и опорожниться можно… — шепчет пацан, сжав свой модный черешневый жилет в том месте, где колотится сердце.
— А если тебя маслом заправить, ты и на люстру запрыгнешь? Ладно, я вообще-то вот о чем. — Давясь приступом хохота, продолжаю через силу: — Бруг тебя тогда вытащил и в благородство играть не будет. Не то чтобы я тебя к чему-то принуждал, но… — Подмигиваю, паскудно усмехнувшись. — Но так мы будем в расчете. И ты сможешь помахать своей зубочисткой, — я киваю на Сираль, чудно́ оттопырившийся от поверхности стола, — в поединке с дядькой Бругом.
— Идет, — мгновенно реагирует Лих. В глазах его загорается знакомый нездоровый огонек азарта. В воздухе звенит связка ключей.
— Вот и круто, дружище. — Поймав колючий железный клубок в кулак, я снова сверяюсь со списком. Но яснее не становится, и я лишь беспомощно бегаю взглядом по номеркам на шкафу.
— Какой там? — Лих заглядывает мне за плечо. — Всё ж просто!
— Ну так покажи, умник хренов, — кривлюсь я. — Шестое рюеня.
Лих легко, почти танцуя, проходит мимо сотни одинаковых ячеек и, сделав насмешливый реверанс, торжественно указывает на одну из дверец. Похоже, нога его залечилась как надо. Недаром на Западе столько отваливают за алемброт…
— Прошу! — встав на одно колено, тычет Лих обеими руками.
Я хмыкаю в бороду и беззлобно отпихиваю парня от шкафа. «Замотал уже паясничать», — как бы говорит этот жест.
Разобравшись с замком, вынимаю из ячейки обыкновенную картонную коробку. И только бумажная бирка на крышке — «Рюень, 6-е, 649 г. о. п.» — вызывает слабое томление.
Внутри коробки куча загадочных свертков, а под ними — кипа бумаг, прошитых нитками поверху. Чтобы до них добраться, приходится разбросать все кульки по столу.
— Э, дядя, аккуратнее! — шипит на меня Лих, когда одна из вещичек чуть не укатывается на пол. — Мне ж Табита уши оторвет, если чего…
В бумагах ничего толкового не нахожу. Дата, время, описание места происшествия, имена цеховиков, проводивших опись… Целый пласт букв, выведенных витиеватым почерком Вилки, посвящен найденным трупам. Но вот в чем загвоздка: мертвецов, согласно отчету, было три, а описаний тел — только два. Третьего листа точно и не существовало, и лишь маленькие обрывки бумаги на нитках утверждают обратное. Последнее «тело» описали, вот только не стали делиться результатами. И что-то подсказывает мне, этот третий лист хранится в надежном месте. Наверняка где-нибудь под матрасом Табиты или в комоде Строжки.
Я присматриваюсь к сверткам. В самом длинном, пергаментном, лежит ножик. Когда-то он был перочинным, но теперь от рукоятки остался лишь мажущийся уголек, а винты прочно прикипели к основанию клинка. И больше нож не складной. Зато до сих пор пахнет кислым.
От знакомого запаха сводит шрам на животе. Масло. Выживший насильник постарался на славу: заботливо обуглил не только своих дружков, но и все их вещички.
«Гадость евонная». Хотел, чтоб я «сдох за Калеку», но избавиться от моего тела не успел. Или просто масло кончилось? Этому утырку следовало начинать с меня, а не с Яйца или Шпалы. С ними-то мы рассчитались сполна, а вот этому третьему будет много хуже. Уж с ним-то я поиграю как надо!
— М-да, дядя, негусто. — Лих пожимает плечами, заворачивая обратно в шуршащую ткань неровные корочки каких-то документов. Страницы одеревенели и сплавились в твердые плитки, ничего не прочесть. Теперь ими только клозет облицовывать, пса крев…
Зато следующий куль радует меня больше. В промасленном бинте лежит настоящее сокровище. Нетленное, будоражащее воспоминания! Короткий, усохший, скрюченный…
— Вилли, дружище, ты ли это! — победно вскрикиваю я, подняв обрубок пальца над столом. — Скучал по своему попутчику? А, етить?!
Кум Кибельпотт заметно сбавил в весе, осунулся, стал легким, точно прошлогодняя веточка. Узкое колечко из фальшивого золота, кажется, еще ярче блестит на фоне побуревшей кожи, лучится радостью встречи! Разве что сидит не так туго, слегка болтаясь меж выступившими костяшками.
— Э-э-э, — вмешивается Лих, чуть поколебавшись, — кажись, это лучше не трогать…
— С чего вдруг? — фыркаю я, водя кусочком Кибельпотта в воздухе. Вилли довольно порхает в свете фонаря, потом пикирует хищным сапсаном… И замирает у самого дна коробки, чтобы вновь вынырнуть оттуда дельфинчиком. — Ты разве не видишь: у нас тут встреча старых приятелей!
— Но он же типа… того, — Лих искоса поглядывает на меня, на Вилли и снова на меня, — давно в жмуриках.
— Вот поэтому он и не твой кореш, пацан. — Не спросив ни у кого разрешения, поселяю Вильхельма Хорцетца во внутренний карман куртки. Шенна недовольно сжимает меня в талии.
«Ай да Бружище! — восторженно нахваливает меня куртка. — Добытчик! Всё в дом, красава!»
— Ну и прилетит же мне на орехи, когда Табита узнает. — Лих качает головой, сжав губы. — А уж если Вилка просечет…
— Да не трусь, дружище. — Я похлопываю себя по карману и доверительно улыбаюсь. — Никто не узнает, верь Бругу. Вилли так вообще молчун, каких поискать.
— Если спросят, я тут ни при чем, а ты сам спер ключи у деда, лады? — предупреждает пацан. — И тебе говорили, что ты тот еще псих?
— Твоя сестра постоянно об этом напоминает, — отмахиваюсь я. — Зато с Бругом не соскучишься, а?
— Эт точно. — Я замечаю, как по лицу Лиха проносится тень усмешки. — Ладно, давай типа улики обратно уберем, а то мало ли… — Он возвращает бумажный отчет в коробку и уже тянется к разбросанным сверткам.
— Погоди, а это что?
— Каналья… — Парень тихо подвывает от досады, почти дотянувшись до неприметного спичечного коробка.
— Прячешь что от старины Бруга?
— Да ничего! Наверное… э-э-э, тоже угли? — быстро находится Лих, но глаза его подозрительно бегают туда-сюда.
Если потрясти коробок, внутри постукивает, будто там жуки. Я собирал таких, когда был мальцом. Высохнув, они точно так же стучали в старом отцовском кисете… пока отец не нашел их и по старинке не взялся за нагайку. Но в коробке́ жуков нет, только пара окаменевших окурков. Выгоревших до самого фильтра, потом размокших и высушенных снова.
— Это откуда? — хмурюсь я, разглядывая почти кремированные сигареты.
— Не помню, дядь. — Лих нервно перебирает пальцами перевязь шпаги. — В углу каком-то зассанном валялись… Там еще гумна куриного было — хоть лопатой греби! А Вилка дурастая собирать заставила меня, бе-е-е…
В углу. В памяти всплывает дурно пахнущий птичник в Прибехровье. И тень от него, где кто-то возится с крупным цилиндром. Тот еще не плюнул маслом, но бок уже обжигает болью, и боль эта звучит как «сплит-сш-ш-ш». А еще как «гадость евонная».
Я без брезгливости ворочаю окурки пальцем. Окурки как окурки, вот только с одной стороны расчерчены розовым. Краска уже растрескалась и облупилась, частично — я уверен — впиталась в фильтр и вышла с дымом, осев в легких курильщика. Но кое-где остались различимы малюсенькие черные символы.
— Ты знаешь, что тут написано? — спрашиваю у Лиха, выложив три окурка рядом.
Парень с достоинством улыбается. Посмотрите-ка, как горд собой!
— А то ж! — почти светится он. — Это в «Вялом бутоне» такие выдают, вот на бумаге и цветочки напечатаны. Типа платишь за комнату и можешь сколько угодно сигарет со стойки брать. Они там прямо в вазочке навалены, ну, завлекалочка такая. — Лих чуть морщится. — На вкус дерьмо, зато бесплатно.
— «Вялый бутон»… — проговариваю я, как будто эти слова о чем-то мне говорят. — Судя по названию, дешевый бордель, где из постояльцев только клопы и запойные пьяницы.
— Был когда-то. — Лих вдруг опускает взгляд. — Э-э-э, я сам не знаю, мне пацаны рассказывали! Но как старая хозяйка померла, девочки разбежались кто куда… Говорят так. И там теперь только постоялый двор, а название не сменили. В Прибехровье репутация много значит, дядя!
— В Прибехровье. — Я задумчиво чешу в бороде. — Далеко отсюда?
— Да не, одна остановка на масел-тросе. Считай, рядом.
Что ж. Когда других зацепок нет, и двухнедельный бычок — недюжинная находка.
— Какие у тебя планы на вечер, дружище? — одергиваю Лиха.
— Ну, мы с тобой сейчас в обход пойдем, — парень усиленно трет лоб, — потом дед попросил травок каких-то купить, Вилка — в скобяную лавку метнуться… Вечером свободен типа. А что?
— Теперь ты вечером занят, дружище, — недобро хмыкаю я. — Устроишь Бругу экскурсию по злачным местам.
* * *
Вечер обнял Прибехровье сумрачным саваном. Небо заволокли не то облака, не то хвосты заводских труб, и ни одной звезде не удавалось проморгаться сквозь этот нерукотворный купол. Небо стало под стать земле — угольно-черным, унылым. Тощие, вытянутые по струнке фонари разбавляли темень бледными островками света, из окон домов опасливо поглядывали лампы и свечи, сверкая рыжими глазами в щелях между шторами и ставнями. Иногда по переулкам, словно вспугнутые животные, проносились пыхтящие шагоходы и, ослепив вспышкой мутных фар, исчезали за ближайшим углом.
Вторник — скверный день. Не такой скверный, как понедельник, но до заветного выходного, как ни крути, ждать целую вечность. Прибехровцы понимают: завтра опять батрачить на опостылевшей работе, и оттого на улице непривычно тихо. Порой мягкий свист ветра прерывается лаем брехливого пса, чуть чаще взрыкивает бальзамник случайного шагохода, а совсем редко кого-то громко тошнит в соседнем дворе… Но в остальном — тишь да гладь, оглушающее умиротворение.
— Мальца еще пройдем и будем на месте, — обещает Лих, шагая рядом. Он на ходу поправляет малиновый палантин[9] в крупную клетку и ежится от холода. Надо сказать ему, что палантин — это как-то по-девчачьи, но согласен, зябко. Рюень еще не кончился, а воздух остыл так, как на Западе бывает только в середине кастрыча.
— А мы разве спешим? — хмыкаю я, но тоже подтягиваю узкий серый шарфик, такой короткий, что его длины едва хватает, чтобы шею обмотать. Если честно, Бруг и сам не прочь погреться.
«Мужицкий шарф, братуха! — подбадривает меня куртка. — Серый — это как черный, только серый!»
Куртка, конечно, лукавит: она-то видела, что я стащил его из бельевого таза Вилки. А что? Лучше надо за своим шмотьем следить!
Мы с Лихом огибаем склад с заколоченными воротами и выходим в запущенный сквер. Дома вокруг стоят темные; почти все окна здесь с добротными ставнями, а в тех, что не закрыты, посверкивает битое стекло. Но горбатые крыши исправно дымят печными трубами, а значит, жизнь в этом месте не остановилась, просто обитатели не очень-то любят делиться ее деталями.
Еще бы. Спиленные лавочки и фонари, затаившиеся средь обломанных яблонь сквера, как бы намекают: жить здесь можно лишь в постоянной нужде. А малейший признак достатка чреват непрошеными гостями и ножевыми ранениями.
Зато на общем фоне двухэтажная гостиница горит и переливается, что самоцвет. Здесь, в оправе бесстыдной бедности, она кажется драгоценным рубином, но сравни ее с любым, даже самым захудалым, борделем Торгового квартала, и окажется, что гостиница эта — всего-навсего розоватая стекляшка.
Высокие окна ее сияют чистой вульгарщиной. Свет, проходя сквозь тяжелые шторы первого этажа, окрашивается персиком — пыльным, но всё еще броским — и льется наружу, переваливая через подоконники. Безвкусные рюши и пухлые балдахины пошло давят на стекла, словно норовят вынести их из рам своей неприличной избыточностью. Двойные двери на входе украшены литыми ручками в виде обнаженных русалок. Если девица с той бордельной вывески влекла интригой, прикрыв самое интересное кружевным бельем, то русалки лишены всякого стыда — идут напролом, безнравственно оттопырив всё что можно. Неудивительно, что золотистая краска на них почти стерлась под пальцами посетителей… или пылких прохожих. Особенно мало золотого осталось на выпуклых грудях и ягодицах, где охристыми язвами уже проступила ржавчина.
Над козырьком крыльца повис на одном гвозде указатель — вздутый от сырости деревянный бутон. Видимо, раньше он тоже был персиковым, как шторы, но непогода и время сделали свое дело. Теперь он не только поник, но и принял цвет разбавленной кавы. А еще облез и шелушится неприятными чешуйками.
— Теперь понятно, почему он «Вялый бутон», — усмехаюсь я, качнув указатель пальцем. Цветок скрипит, печально и как бы страдальчески, а с лепестков его опадают хлопья древесной трухи.
— Помню, дядя, времена, когда он был «Бодрым бутоном»! — вздыхает Лих, поддавшись приятным воспоминаниям. Но быстро осекается, вновь посерьезнев. — А потом вывеска опрокинулась, ну и типа… Народ у нас находчивый!
— Помнит он… — закатываю глаза. — Так говоришь, будто лет тебе больше, чем Строжке. Или ты пешком под стол сюда ходил?
— У нас в Прибехровье рано взрослеют, — чему-то своему улыбается Лих. Я вдруг морщусь, когда перед глазами всплывает Вилка. И она тоже, что ли, «рано повзрослела»… Ай, да какого черта тебя это вообще волнует, Бруг? Не о том думаешь, соберись.
— Итак, пора развлечься… — Я хватаю стертую дверную ручку и уже собираюсь потянуть, но Лих нетерпеливо одергивает меня.
— Э, тормози! — шикает он. — Ты что, просто так туда попрешься?
— А какие у нас варианты? — поднимаю бровь. — Сделать подкоп?
— Тихо ты! — Лих оттаскивает меня от двери, потянув за рукав куртки.
«Ща Бружок тебе руки оторвет и в зад запихает! — истерит моя кожаная подружка. — Втащи ему, братуха!»
Когда мы останавливаемся у самого края козырька, Лих воровато оглядывается.
— Табита говорит, всегда нужен план! — шепотом поясняет он. — Да и типа… Как ты вообще будешь про того дядьку спрашивать? Взятку дашь?
— Лучше! — улыбаюсь я во все свои таборянские зубы, закуривая сигарету. — Использую обаяние Бруга!
— Ну да, так тебе и выдали постояльца! — кривится парень. — Если б в «Бутоне» не умели держать язык на замке, от него б и камня на камне не осталось, дядя. У нас болтунов не любят.
— Как ты выжил-то тогда? — фыркаю я сигаретным дымом. — Ладно, этот мужик из парней Калеки, так? Вот и мы представимся парнями Калеки. Подходит план? Идти можем?
— Ты хоть знаешь, кто такой Калека?! — Лих чуть не лопается от возмущения. — Да ни хрена ты не знаешь. Никто не знает, дядя! Даже сами калековцы, и те на допросах руками разводят.
— В том-то и фишка, дружище. — Я затягиваюсь до рези в горле. Пламя рывком взбегает по серой бумаге, норовя цапнуть за пальцы. — Нельзя поймать на вранье, когда никто не знает правды.
— Да уже недели прошли, — не унимается парень. — Какие шансы тут чего найти? Я-то думал, ты придешь, поглазеешь и сам поймешь, какая это туфта! А ты нет! Ломишься напролом, как баран, хотя за всё это время калековец твой мог типа… до республиканской границы доехать!
— Тем лучше для тебя. Обломаем зубы — вернемся ни с чем. Не трусь, должок за тобой всё равно зачту.
— Лады, а дальше что? — Лих топчется на крыльце, нервно кутаясь в плащ. — Вот, допустим, найдешь ты мужика, и что? По гостинице кишки раскидаешь, как обычно? Такой план — хреновый план, дядя!
— Любимый план Бруга — действуй по обстоятельствам. — Подержав горький дым во рту, выдыхаю носом. — И вообще, кончай зудеть, дружище. Тебя Вилка покусала?
— Иди ты. — Парень складывает пальцы в неприличный жест: большой и указательный соединены в кольцо, остальные оттопырены. Для своих это значит «ты гузно». — Просто меня в «Бутоне»… — Лих с секунду колеблется, — узнать могут типа.
— А, так это не пацаны рассказали, а просто Лих у нас очень любознательный? — Я злорадно смеюсь. — Быстро же ты раскололся.
— Вместо того чтобы зубоскалить, дай лучше сигу пыхнуть, — ворчит Лих.
— А тетя Таби не заругает, что вредные палочки в рот берешь?
— Мне не пятнадцать.
— Да ну? Пятнадцать с половиной?
— Было четыре года назад, курва, — бурчит парень. — Ты дашь сигу или будешь дальше жмотиться?
— Держи уже. — Я протягиваю ему наполовину скуренную сигарету, повернув ее фильтром вперед. — Волнуешься? Ничего, Бруг всё уладит!
Лих отвечает кашлем. Не то от крепости дымлиста, не то от недоверия… Нет, точно от дымлиста. Разве можно сомневаться в старине Бруге, если скрытность — его второе имя?
* * *
Когда мы входим в «Вялый бутон», нас чуть не сшибает с ног удушливый запах благовоний. Он прочно влезает в ноздри и оседает на языке, перебивая горечь выкуренной сигареты. В гостинице светло, но посетителей нет. Только косоногие стулья да немытые стаканы на столах.
На закрывшейся двери гремит колокольчик, и за стойкой шевелится петух персикового цвета — высоченная прическа, уложенная в колоссальную конструкцию целой армией шпилек. Маленькая пухлая голова, а затем и остальная часть женщины, выплывшие из-за стойки как бы с опозданием, кажутся просто подставкой для этого монументального сооружения.
— Чего надо? — с нескрываемым пренебрежением спрашивает женщина. Ее лицо густо выбелено пудрой — слоя три, не меньше. Но даже хорошая штукатурка не смогла бы спрятать глубокие рытвины, поселившиеся на лбу и толстых щеках.
— Добрый вечер, подруга! — Я улыбаюсь ослепительной таборянской улыбкой. — Одна тут скучаешь?
— Хренечер. — Женщина равнодушным взглядом ощупывает меня, потом Лиха. Обаяние Бруга на нее, видимо, не подействовало. Еще бы, лицо-то обмотано Вилкиным шарфиком до самого носа! — Надо чего? Комнату, бухло, девку, — привычно перечисляет она, опершись о стойку мозолистым красным локтем. — Курево для тех, кто оплачивает услугу.
Она кивает на пузатую, заляпанную пальцами пиалу, где неаккуратным ворохом свалены те самые папиросы с розовым фильтром.
— Нет, милая, нам бы услугу другого рода. — Я приближаюсь к стойке, и рытвины на лице женщины теперь кажутся мне настоящими карьерами. Кажется, если долго вглядываться в них, можно потеряться.
— Раз другого рода, то катись отсюда. — Провал ее рта кажется бездонной пещерой на фоне неестественно белых губ. — Последний раз повторяю: комната, бухло, девка. Курево в комплекте. Ты-то пустомеля, сразу видно. Мож, дружку твоему чего надо?
Лих, вздрогнув, принимается увлеченно разглядывать облезлые обои на стенах. Завернутый в плащ, укутанный малиновым палантином почти до глаз, он похож на мальчишку, которого батя от нечего делать притащил на работу.
— Он немой, — по-отечески вступаюсь за него. — Мы вообще приятеля своего разыскиваем…
— Вам тут не справочное бюро. — Женщина наклоняет голову, и персиковый петух хищно нависает над моим плечом. — Время мое не трать. Сейчас пацанов кликну, живо вам надерут что надо.
Лих как бы ненароком делает шаг к выходу.
— Да от Калеки мы, тугая ты баба! — вдруг рявкаю я. — Ребята Калеки, пса крев!
Женщина вжимает голову в плечи, и многоэтажная прическа оседает на пару вершков. На зашпатлеванных щеках расплывается черная щель — виноватая улыбка.
— Тьфу ты, от Калеки! Надо было сразу говорить! Я ж не знала, что вы из свойских, — невпопад кудахчет она. — Меня Мам Соней зовите. Да просто Ма можно! Вы, чай, из новеньких? Из Торгового или…
Мам Соня вся как-то уменьшилась, сжалась. Движения ее смягчились, а взгляд стал угодливо-масляным и бесстыдно шарит теперь по моему лицу. Вернее, по той части, что не скрыта шарфиком.
— Это ты здесь вопросы задавать будешь? — рокочу я, понизив голос. Теперь, получив над женщиной фальшивое превосходство, я решаю раздавить ее персиковую самоуверенность. — У вас, значит, так в пригороде водится? Какая же помойка. У нас-то, в Торговом, наоборот. — Я облокачиваюсь на стойку там, где мгновение назад властвовал мозолистый локоть Ма. — Ух, дойдет до верхов, тогда научим вас манерам, подруга!
«О да, Бружище! — победно вопит куртка. — Растопчи ее своим жирным авторитетом!»
— Да что вы, ошиблась-ошиблась! Не злитесь, ребяты, я сослепу и по глупости. — Мам Соня беспомощно оглядывается по сторонам, точно где-то на стойке лежит ее спасение. И находит его в заляпанной пиале. — Вот, папиросками угощайтесь! Для свойских всё даром!
— Ну ладно, Ма, прощаю. — Я запускаю руку внутрь, жадно зачерпнув штук десять, и следом набиваю папиросами карман куртки. — Перейдем к делу. Меня кличут… Яйцом, а у молчуна погремуха Шпала. Мы приятеля ищем. Говорят, он у тебя обитал.
— Яйцо и Шпала! — Ма раболепно хлопает в ладоши, будто эти украденные имена имеют для нее сакральный смысл. — Знаю, как же. Вашего приятеля не Мякишем зовут?
— Я разве просил вслух его называть?! — Бью кулаком по стойке, и пиала чуть не подпрыгивает. Зато подскакивает Ма Соня. — Мякиш накосячил, и теперь его велено отыскать, подруга.
— Тут он, тут! — кудахчет Ма, зашарив руками где-то внизу. — Уже какую неделю по счетам не платит, а бухает, как свинуш… Да как же я человека Калеки, батюшки нашего, выселю? А прохиндей этот, как только нажрется, без умолку ваши имена повторяет, как молитву какую. Уважает, видать…
— Боится, — поправляю я с напускной важностью. Под сердцем у меня надувается темное, пьянящее предвкушение скорой расплаты. — Где он сейчас?
— Вот! — Женщина наконец вытаскивает из-под стойки толстый блокнот, исписанный неряшливым почерком. — Второй этаж, последняя комната направо.
— Пусть нас никто не беспокоит, — сверившись с блокнотом, подмигиваю я. — И что-то мне подсказывает, что после нашего визита потребуется уборка.
— Не впервой, ребяты, не тревожьтесь. — Ма натягивает радушную улыбку, но я ей не верю, ведь пудра на ее лице отдает жирным блеском, идет разводами по линии волос, а ладони оставляют на столешнице влажные следы. — Стены в «Бутоне» толстые. И с мебелью уж, пожалуйста, как-нить постарайтесь…
Коротко кивнув Ма, я даю знак Лиху, и мы направляемся к лестнице.
Пока под нашими — вернее, Яйца и Шпалы — шагами скрипят ступени, я не перестаю ощущать на себе обжигающий взгляд Ма Сони. А стоит мне ступить на второй этаж, снизу доносится еле слышное, в сердцах процеженное ругательство.
— Слыхал? — шепотом спрашивает Лих. — Вот же лицемерная старуха. В лицо чуть не облизывать готова, а отвернешься и…
— Дружище, ты снова обрел дар речи? — усмехаюсь я, уверенно пробираясь по коридору.
— Очень смешно! — Лих приспускает свой девчачий палантин, чтобы надышаться всласть. Под веснушчатым носом уже собрались капельки пара. — Вякни я хоть слово, она б спалила, что мы из цеха. А с цеховиками у нее разговор короткий…
— Гляжу, вы близко знакомы. — Бросаю на парня насмешливый взгляд. — Уж не Ма ли украла твою невинность?
— Ты совсем сдурел, дядя?! — поднимает брови Лих, зачем-то зажав рот рукой.
— А что? Она женщина опытная…
— Завались! Меня сейчас стошнит.
— Тогда откуда знаешь?
— Да племянница ее здесь работала. — Лих, похоже, решил, что худая правда будет лучше моих домыслов. — Ничего такая: еще рыжее, чем тетка, только красивая. Еще и скидку мне делала… Но Соня, когда про щедрость племяшки узнала, прижала к стенке. Мол, либо выплачивай убыток, либо проваливай! А я типа…
— Зажмотился?
— Я? Да не, не в этом дело. — Коридор подходит к концу, и Лих, вдохнув напоследок поглубже, вновь кутается в палантин. — Девчонка же мне как бы… подарок делала таким манером. А подарки возвращать неприлично!
— Так, проехали. — Я останавливаю Лиха, ткнув того в плечо. — Должна быть эта дверь.
— Угу, — вполголоса соглашается парень. — И что, прям так и завалимся? А если он…
– Ты завалишься, дружище, — поправляю я.
— Тебе надо, ты и заваливайся! — шипит Лих, сжав кулаки.
— Включи мозг, пацан! Если уродец узнает меня, шмальнет из этой, как его…
— Из маслобоя, — напоминает Лих, нервно почесавшись под палантином. — Ну и поделом тебе.
— Да, точно, спасибо за заботу. — Я морщусь, когда бок сводит знакомой фантомной болью. По кишкам царапает кошачьими коготками, и лоб мой блестит от нездорового пота. — Приятель, тебе даже напрягаться не придется. Постучись, вымани, заставь открыть дверь. А уж старина Бруг подстрахует, всё сам сделает.
— Убьешь его?
— Как пойдет. Какая тебе разница? Ты же Шпала, забыл?
— Ай, да черт с тобой, дядя. — Застрелив меня взглядом, парень бесцеремонно сует пальцы в карман моей куртки. — Дай сюда.
«Это уже переходит все личные границы! — протестует куртка срывающимся голосом. — Насилуют!» Но Лих, не обращая внимания на ее вопли, вынимает из кармана ворох мятых папирос с розовыми фильтрами.
Зажав их в кулаке, Лих становится прямо перед дверью. Глазка на ней нет, номерка тоже, поэтому выглядит это забавно: будто парень забыл, как ею пользоваться. Я вжимаюсь в стену левее, с той стороны, где вырезана замочная скважина. Шенна возбужденно стягивает мое запястье.
Лих трижды стучит в дверь костяшками пальцев.
— Э-э-э, кхем, — кашляет он, — открывай!
Ничего не происходит. Изнутри не слышно ни звука.
Лих неуверенно смотрит на меня, но я только утвердительно моргаю глазами. Еще, мол, продолжай. Парень стучит опять. Уже настойчивее, всем кулаком. Потом добавляет еще, носком сапога.
— Открывай, говорю!
Я весь обращаюсь в слух. Жмусь к стене, словно умею ловить вибрации спиной. И с той стороны отвечают копошением и неразборчивым бубнежом.
— Пшел отседа! — невнятно, но крайне убедительно звучит за дверью. — Никого я не жду, сын ты евойный! У, лявра…
Евойный? Евойный! О да, это словечко медом льется мне в уши!
— Ах так, значит? — Лих пинает дверь снова, на сей раз от негодования. — Тебе Ма Соня тут курево передала, да тебе оно не надо, смотрю! Ну и пошел ты сам, дядя!
Мякиш, похоже, в замешательстве. Либо настолько пьян, что ему нужно время, чтобы переварить смысл сказанного.
— Гонишь ты! — не сразу находится он, поборов удивление. — Да шоб эта лявра раскошелилась? Дык хрен там, ик… Дуришь меня, евойный ты… Из хаты погонишь, знаю!
— Ну и знай себе! — фыркает Лих. — Сиги лишними не бывают, себе заберу.
Лих переминается с ноги на ногу, как бы собираясь уходить.
— Э, э! Стой! — доносится из комнаты уже беспокойно. — Коли не гонишь, докажи!
— Как, если ты меня не пускаешь? — Лих прыскает украдкой. Так, чтобы в голосе не промелькнуло смешливой нотки. — О, типа накурить тут?
— Я те накурю, гадость ты… Нехай мое курить! — возмущается Мякиш. — Пихай евойную сижку под дверь!
Лих, выбрав самую помятую, сует ее над порогом. С той стороны слышно натужное кряхтение Мякиша, вставшего на четвереньки.
— Э, ты чо, лявра! — Изнутри раздосадованно воет. — Рваную пихнул, как такое курить-то?!
— По-другому не пихается, дядя. — Лих еле сдерживается, чтобы не засмеяться. — Осталось восемь! Давай еще попробую?
— Нет! Ах ты… евойный сын… — Голос звучит уже совсем близко, отчетливее, а затем в замочной скважине лязгает ключ. — Ща отомкну, все сразу совай! Вот же ж евойная дырка, да как в тебя…
Когда дверь наконец приоткрывается, мне достаточно нескольких вершков зазора. Я плечом, как клином, влетаю в дверную щель и рывком распахиваю наружу.
На мгновение тусклый коридорный свет вычерчивает испуганное лицо Мякиша. Он заслоняет руками небритую, опухшую до скотского вида морду, подслеповато щурит красные глаза. Вряд ли он успевает рассмотреть, а тем более узнать меня, ведь я тут же, упершись руками в дверной проем, пинаю его в грудь.
Мякиш опрокидывается навзничь. Перевернут стул, гремят пустые бутылки, на полу разливается липкая лужица, пахнущая спиртом. Секунда некрасивого полета — и Мякиш лежит на давно разобранном паркете. Держится за ребра, поскуливая, и только и может, что беспомощно хватать ртом воздух.
— До-о-обрый вечер, дружище! — ликующе приветствую я старого знакомца, широко раскинув руки. — Скучал по мне?
— Ты еще… — задыхаясь, роняет слова Мякиш. — Кто за…
— Как же так? — напоказ огорчаюсь я. — А мы ведь так знатно похулиганили!
Я подкручиваю пламя в настенном фонаре, а Лих, вздохнув, запирает дверь изнутри. Похоже, парень нечасто работает с человеческой изнанкой Бехровии… А стоило бы! Некоторые люди дадут фору любому заложному, уж Бруг-то знает. Затем-то Бруг и приехал сюда, в этот подгнивший город!
Комнату наполняет грязный, пошло-розовый свет фонаря. Он лижет огарки свечей, вросшие в тумбочку без дверцы, вырывает из темноты разворошенную постель в пятнах чего-то неизвестного, но заранее тошнотворного. Ставни на единственном окне затворены — захлопнулись, когда Лих закрыл дверь, и теперь конец прожженной шторы волочится снаружи, точно прикушенный язык шран-рыдской гончей.
А я медленно, наслаждаясь каждым мигом, разматываю Вилкин шарфик.
— А теперь? — садистски усмехаюсь я. — Узнал?
Но на лице Мякиша только недоумение. Он упрямо всматривается в меня, зачем-то шевелит толстыми полопавшимися губами, похожими на замученных синих пиявок. Моргает глазами — и в них вспыхивает узнавание, внезапное и ошеломляющее, как удар обухом по затылку.
— Ты-ы-ы! — Мякиш взвизгивает битым боровом, пятясь спиной к кровати. — Быть не может! Я ж тя изжог… Маслом харкнул, гадость ты…
— Евонная, точно! — хохочу я. Глаза мои блестят, но не от веселья. — Тебе следовало проверить, мертв ли я окончательно. Разве тебя не учили, что некоторых тварей убить сложнее? Сложнее, чем твоих братков.
— Гнида! — Пиявки судорожно сжимаются вокруг рта Мякиша. Его редкие русые волосы, проигрывающие битву облысению, вдруг ободряются, встав дыбом на потной макушке. — Зачем ты тут?! Пацанов вальнул ни за что, а теперь…
— За тобой пришел, — хмыкаю я, с удовольствием почуяв вонь животного, загнанного в угол. Пьяного и напуганного до усрачки. — Не люблю бросать начатое на половине. Вернее, на двух третях…
— Ты мне снишься, — мотает заросшей рожей Мякиш. — Горячка пришла, евойный морок… Изыди, нечисть! Прочь!
Мужик показывает мне два растопыренных пальца, указательный и средний. Смешно. Если бы знак Двуединого на самом деле спасал от чего-то, кроме нечистой совести, не было б нужды в цехах и констеблях.
— Ох, боюсь-боюсь! — Усмехнувшись, делаю шаг к Мякишу. Тот, уткнувшись лопатками в кровать, будто норовит протиснуться меж пружинами матраса. — А морок может сделать, скажем… вот так?
Коротко оттолкнувшись от пола, я с ударом приземляюсь. Тяжелый башмак с окованным носом попадает в живое и мягкое. Мягкое поддается, а внутри него хрустит твердое.
— Нога! — завывает Мякиш, схватившись за левую голень. Он трясет бедром, сгибает и разгибает колено, но стопа его не слушается. Она словно решила жить по-своему и теперь только лежит и еле-еле, нехотя, подергивается в такт его движениям. — Ты мне ногу, походу, сломал… Больно, евойный, как же больно!
— О, дружище. — Я вздыхаю, мечтательно прикрыв глаза. — Мы только начали!
— Оставь меня, отвали, — хнычет Мякиш, зачем-то обхватив перебитую конечность. — Кто тебя нанял? Да кто ты такой! Что ты, лявра, такое!
— Я? — Почесываюсь под кадыком. — Я Бруг. Полегчало от этого?
Лих порывисто хватает меня за плечо, оборачивая к себе.
— Ты сдурел, дядя? — шипит он, испепеляя меня взглядом меж складками палантина. — Сначала лицо ему показал, теперь еще и назвался! Дальше что? Адрес оставишь?!
— Бруг разберется сам, — стальным тоном отвечаю я, грубо оттолкнув парня. — Будь дружищем, подожди снаружи. Паси коридор и всё такое, ладно?
— Права была сестра, — чуть ли не рычит Лих, отмыкая дверь, — ты только всё портишь.
— Да-да, а теперь погуляй там, пока взрослые разговаривают, — язвлю я.
Но Лих лишь молча хлопает дверью.
— Пса крев! — Я сплевываю в угол, вновь обратившись к Мякишу. — Подростки в этом возрасте просто невыносимы… Напомни, на чем мы там остановились?
У меня перехватывает дыхание, когда я вижу Мякиша тянущим из-под кровати знакомый до боли предмет — продолговатый металлический цилиндр.
Спертый воздух комнаты застывает, а время становится тягучим, что ледяной шнапс. Вот Мякиш разворачивается ко мне корпусом, и руки его, сжимающие цилиндр, движутся следом плавно по дуге. На подбородке у него мокро от слюней. Под носом тоже мокро, но от другого. Мякиш жалок, слаб, пьян и сломан в ноге, зато в глазах его окаменела тупая, баранья ненависть. Вперемешку с ужасом, однако всё же ненависть. А она — уж Бруг-то знает — творит чудеса.
Я срываюсь с места, но слишком поздно. Черная спиральная воронка на конце цилиндра уже смотрит на меня. Палец Мякиша вдавливает рычажок. Мои кишки сводит спазмом.
Щелчок.
— Вот же…
Это говорю не я, а Мякиш.
— …лявра.
Потому что после щелчка не происходит ничего.
И я, докручиваясь в замахе, выбиваю проклятый цилиндр из его рук. Окованный башмак оставляет на дьявольской игрушке вмятину, и цилиндр, отскочив от края тумбочки, с осуждающим скрежетом откатывается ко мне обратно. Как бесхарактерная псина, которую побивают палками, но которая, несмотря ни на что, всегда возвращается на хутор.
— Носишь с собой маслобой, носи и масло в нем. — Я ставлю ногу на цилиндр. Он, кажется, совсем не против. — Какая все-таки послушная штучка. Сразу признала, кто здесь главный… в отличие от тебя, Мякиш.
Тот с трудом, пыхтя и тужась, встает на четвереньки: подняться на ноги ему не дает сломанная голень. И мой предупредительный пинок.
— Слышь, браток… как тебя там, — задыхается Мякиш, тяжело повалившись набок, — Бруг, да?
— Верно, дружище.
— Давай мы, это, забудем всю евойную ссору? — Мякиш бегло косится на маслобой, придавленный моим башмаком, и вновь упирает взгляд в пол. — Ты ж завалил парней, да? Ну шо, мы, евойные дети, сами виноваты, что полезли. Дык я тебе прощу их, хошь? А ты…
— Не стану тебя трогать? Отпущу? — паскудно улыбаюсь я. — Хрен тебе.
— Да что я тебе заделал?! — взвывает Мякиш, беспомощно хватаясь ногтями за вздутые половицы паркета. — Мне спать не можно, жить не можно! Всяк раз перед глазами парни мертвые! Яйцо без башки, у Шпалы шея скручена кишкой! И горелые оба. От моего, лявра, масла. — Мякиш мотает головой, словно пытаясь отбиться от налетевших образов. — Но не мог же я их так оставить! И еще рожа твоя… половинчатая… На кой мучаешь меня, евонный ты сын?!
— Вот на кой. — Я задираю куртку и рубаху под ней, так чтобы было видно часть моего живота. — Это помнишь?
Глаза Мякиша удивленно расширяются, но он быстро отводит их, болезненно сглотнув. Похоже, мой рубец — не самое приятное зрелище. Еще бы, кто будет любоваться безобразным узлом плоти величиной с мою пятерню? Мало того что форма дурацкая, точно вывернутая наизнанку каракатица, так еще и цвет как у кричащего младенца. Фу, аж самому отвратительно.
— Что, не нравится смотреть? — Моя ухмылка опадает, и уголки губ изгибаются вниз, в горькую гримасу. — А можешь представить, каково это ощутить?
— А парням хорошо было?! — Пиявка-губа Мякиша приподнимается, обнажая неровные зубы. — Когда ты их на куски рвал?! У Яйца жена осталась, дочка малая, а Шпала вообще из сиротского…
— Мне плевать, — обрываю я Мякиша и поднимаю с пола маслобой. — Как там твой Шпала говорил? «Съел пирожок — плати должок», кажется?
— Погодь, евонн… Бруг, годи! — Мякиш выставляет вперед руки, когда я делаю шаг к нему. — Хошь, я те заплачу? Много грошей! Я не лявра какая, слово держу!
— Заплатишь… И как же, дружище?
— Наши братки, ну, калековцы-то… — Мякиш сбивается, говорит рвано, и глазки его бегают туда-сюда, по моему лицу, через маслобой и к окованным башмакам, будто пытаются предугадать, ждать ли нового удара. — Они… Мы то бишь… На старом масел-депо засели… Под снос оно, рядком с «Усами бедного Генриха». Мне там за евонный спор мошну торчат. Ты скажи, что от меня, а пацаны-то забашляют.
— Договорились, — неожиданно улыбаюсь я по-таборянски зловеще, взвалив маслобой на плечо.
— Фух, лявра. — Мякиш обмякает, по лбу его стекает крупная капля пота. — Аж камень с души, евонный ты… Простили друг дружку, и ладно…
— И не говори! — Я захожусь смехом, Мякиш тоже смеется, но по-другому, нервически.
Я запоминаю его лицо, блестящее от испарины, опухшее, с губами-пиявками и красными глазами. И аккуратно, почти любовно укладываю в свой чуланчик памяти.
Чтобы потом со всей дури приложиться по этому лицу стальным цилиндром маслобоя. Мякиш не успевает и вскрикнуть, только обмякает на разбитом полу, а я продолжаю бить. Бить и попадать, ломать и вдалбливать. Наношу удары по голове один за другим, с оттяжкой, на выдохе. В стороны летят щепки и брызги, пыль мешается с красным. Цилиндр сначала глухо чеканит о кости черепа. Потом начинает чавкать. И в конце уже сам маслобой трещит, сминаясь в кривой окровавленный кусок металлолома.
Когда я заканчиваю, голова Мякиша ровным слоем распределена по комнате. Только тогда, отбросив маслобой, вытираю руку о куртку, но та оказывается не чище. Впрочем, куртке не обидно. Напротив, она довольно урчит, пока под башмаками собирается теплая лужа крови, неторопливо наполняя выщербины в паркете.
Какая ирония: назвался Мякишем — мякишем и стал.
— Да, — тяжело дыша, говорю я, — теперь Бруг простил тебя.
Вдруг за спиной распахивается дверь.
— Что за… — доносится голос Лиха. — Курва, что ты наделал!
Я пожимаю плечами. У меня этот натюрморт вызывает приятное чувство насыщения.
— Не удержался. — Я оборачиваю к Лиху забрызганное алым лицо.
— Ой, да плевать уже! — Парень просачивается в комнату и, выглянув в коридор, запирает за собой дверь. Мы с Мякишем снова оказываемся в полумраке, но с чудесными гранатовыми росчерками. — Пока ты шумел здесь, кто-то стал шуметь там!
— Там — это где? — Я непринужденно закуриваю папиросу с розовым фильтром, ляпая ее пальцами.
— Внизу, дядя!
— Констебли?
— Не знаю, — суетливо поясняет Лих, закусив губу. — Вряд ли! Как их шагоход жужжит, я за версту слышу, а там… тихо, только Ма что-то лепечет без умолку.
— Лепечет, ну и что с того? — Я выдыхаю облачко дыма, чтобы оно стало персиково-сизым в свете лампы.
— А с тобой она когда лепетать стала, а, дядя? — Лих тычет меня пальцем в грудь, но тут же морщится и брезгливо вытирает о прожженную штору. — Думаешь, она под всех так стелется?
— Ты к чему клонишь? — поднимаю бровь.
— Калековцы, черт тебя дери!
— А я-то думал, вечер не может быть еще веселее…
— Да пошел ты, дядя, — шипит Лих, — хватит с меня твоего веселья. Уходим!
— Так доставай ключ, — подбавив в воздухе дымки, соглашаюсь я.
— Ты самоубийца, чтоб той же дверью выходить? — фыркает Лих и, взобравшись на тумбочку, распахивает ставни. В комнату врывается влажный ночной ветер Прибехровья, пробирающий до костей, и кроваво-персиковые шторы вновь развеваются снаружи победными стягами.
— А ты заставляешь меня вспомнить молодость, дружище! — ухмыляюсь я.
И, затянувшись папиросой напоследок, юркаю в окно.
* * *
Через подоконник, по крыше первого этажа, вниз по обломанной яблоне — и шмыг в запущенный палисадник со спиленными лавками. Здесь пахнет мокрой землей и прелыми листьями, но главное — витает сладкий аромат мести.
Лих хочет уйти сразу, свернуть в проулок и прямиком к масел-вышке, чтобы успеть на последний вагончик масел-троса. Но нет, слишком рано уходить.
— Тебе что, совсем не интересно? — шепчу я, затянув его за угол соседнего дома, заколоченного наглухо по дверям и окнам. — Просто свалишь, так и не узнав, кто заявился по наши души?
— Я, конечно, люблю дуэли, — зудит Лих, вяло вырывая из моей хватки конец винного плаща, — но сейчас горячий суп и кружка браги кажутся намного интереснее. Отпусти уже, курва!
— Отпущу, если заткнешь варежку. — Хлопаю парня по спине, оставляя на плаще грязный отпечаток. — Подожди немного, и, клянусь курткой, Бруг сам покормит тебя с ложечки, когда вернемся.
— Ой, да иди ты, дядя, — вздыхает Лих. — Почему у меня такое ощущение, что ты мной помыкаешь?
— Наверное, потому что Бруг похож на образцового батю, — прыскаю в бороду. — Или на лучшего в мире старшего брата.
— Пф-ф-ф! Не завидую я твоим детям, дядя. — Приняв свое безысходное положение, Лих прижимается к стене. — Надеюсь, их у тебя нет…
— Кто знает. — Я усмехаюсь, но у этой усмешки почему-то горькое послевкусие. — Не хотелось бы плодиться в этом сраном мире. Но не удивлюсь, если где-то в Республике бегает десяток-другой маленьких Бружочков. Говорят, у таборян сильное семя…
«Абсолютно точно, Бружище! — в приступе внезапного экстаза рычит куртка. — Ведь ты настоящий мужик!»
— Фу, боже мой Хрем. — Лих корчится, точно червяк на крючке. — Можешь про это не упоминать? Я еще типа… не отошел от шишиги.
— Да не вопрос, дружище. Никаких больше семян, семечек, осеменений и прочего! — Лиха снова коробит. — Опа, а теперь-ка умолкни.
— Что там?
— Да тихо!
Аляповатая дверь «Вялого бутона» распахивается на улицу. Наружу вылетает ярко-персиковый петух, растрепанный и местами ощипанный, а следом за ним — знакомая пухлая фигура.
Ма Соня, в одном исподнем, неуклюже перебирает короткими ножками, спотыкается и чуть не падает в лужу у крыльца. Она бы наверняка упала и заляпала нелепые кружевные панталоны, и это бы оказалось несравнимо лучше. Но словно ниоткуда возникает черное нечто. Оно успевает ухватить Ма за гигантскую прическу, оттянув ее голову назад. И женщина, истошно вереща, оказывается в ловушке своих же модных изысков.
Незнакомец высок — и высок дьявольски. Настолько, что козырек крыльца заставляет горбиться его истонченный, точно грифельный стержень, силуэт.
Ма Соня продолжает кричать, а черный пришелец молча наматывает ее волосы на кулак, с такой методичностью, с какой опытный псарь подтягивает к себе непослушного щенка. Ма лягается, елозит в грязи, становится из бело-персиковой серой и блеклой, как бабочка, замученная любознательным ребенком. Черный силуэт в один миг перехватывает ее за шею и выходит на свет.
Распрямившись во весь рост, он кажется кладбищенским шпилем. Худым, острым, сулящим погибель и невзгоды. За ним топорщится оборванный угольный балахон. Чудится, будто он поглотил весь броский свет «Бутона» и оставил за собой лишь тлетворную темноту. Всё мое удовольствие от свершившейся мести словно высосали через соломинку. И вновь сделали полым.
Я собираюсь что-то спросить у Лиха, но он зажимает мне рот, да так, что в зубах отдается болью. Губами я ощущаю, как у парня колотится сердце. Каждый удар передается по его руке мне, и мое собственное тело тоже пасует перед этим лихорадочным ужасом.
Пса крев, кто может заставить Лиха трястись осиновым листом? Шишига вот не смогла.
Меж тем незнакомец вскидывает длинную узкую руку, и Ма взлетает вслед за ней невесомой грязной пушинкой, повиснув над землей. Она еще пытается взвизгнуть, но издает только слабые хрипы. Горло ее сдавлено мертвой хваткой. Незнакомец стоит так какое-то время, разглядывая свою жертву снизу. Ма силится пнуть его по капюшону, но тот каждый раз отдергивает голову от босой ступни. Он будто играет с ней, но хладнокровно, без азарта. Как ученый старец, проверяющий, сколько крыса проживет без воздуха под стеклянным колпаком.
Конец эксперимента наступает внезапно. Одно выверенное движение черной руки, и шея Сони хрустит. Женщина вмиг становится спокойной, холодной, тихой, под стать ее убийце. И валится вниз из разжатых пальцев, как мешок брюквы, как что-то давно неживое.
А силуэт еще мгновение так и стоит немым базальтовым памятником. Высоким, нечеловечески тонким, поднявшим одну руку к ночному бехровскому небу. Вскоре убийца разомнет спину и так непринужденно вернется в «Вялый бутон», будто это кто-то другой, а не он, расправился с его владелицей.
Но перед тем как возвратиться в гостиницу… прежде чем здание охватит пламя и жирные языки дыма повалят из окон… силуэт вскинет угольный капюшон кверху, и хмурый, будто вылинявший свет постоялого двора сверкнет на его лице. Скользнув пугливо по блестящим скулам маски, очертит длинный серебряный клюв.
Клюв, что выклевал жизнь из человека так же естественно, как ночь сменяет день.

Глава 9
Красное на белом
Бруг. Рюень, 649 г. после Падения

Мы так привыкли облачать пороки в уродство и звериные шкуры, что позабыли их истинные лица. Скольких бед мы бы могли избежать, если бы направили нашу подозрительность в другое русло? Ведь к греху приводит не отвратное, а удовольствия, лоск и золотые одежды… либо желание ими обладать.
Иерофант Северин, «Пред бездной»

На масел-трос мы опоздали и долго брели по узким улочкам Прибехровья, не разговаривая. Лих был смурнее тучи, а я слишком поглощен увиденным, чтобы шутить бесподобные шутки Бруга.
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Да, Ма Соня производила впечатление не самой приятной дамы, да и представления о шике у нее были сомнительны, но она не заслужила такую смерть. Во всяком случае, она не походила на ту, кто способен на что-то страшное. В смысле, на что-то страшнее, чем подкладывать девок под пьяных преступников и угощать дерьмовым куревом. Да и вообще, надо было родиться с золотой ложкой во рту, чтобы выживать на прибыль со вшивой гостиницы и притом оставаться с чистыми руками. Ма Соня тем похвастаться не могла и жила так, как получалось.
Что до клювастого незнакомца, он действовал словно по привычке. Равнодушно, быстро, почти безукоризненно. Можно и позавидовать, если не брать во внимание тот живодерский интерес, с каким тот наблюдал за удушьем жертвы. Вилли Кибельпотт сейчас бы укорил меня, будь он в состоянии: мол, кто бы говорил, етить! Ну да, я упиваюсь действом в такие моменты, частенько забываюсь. Но Бруг — творец! Импульсивный, эмоциональный! В нем бушуют страсти, и его размашистый почерк — оборотная сторона этих страстей.
Зато клювастый наверняка профессионал. А что для творца характерный штрих, для профессионала — слабое место, задоринка в безупречно-лаконичном стиле. И когда-нибудь эта мелочь его прикончит.
Как и меня прикончит моя животная страсть. Но Бруг не жалеет. Уж он-то постарается, чтобы конец пришел как можно позже и, главное, на его условиях. Однако это будет нескоро, а пока остается только угрюмо пробираться по городской клоаке, причем так, чтобы ни во что не вляпаться… Хватит на сегодня грязи.
— Нос, — ни с того ни с сего роняет Лих, когда мы заворачиваем на проспект Расовой Дружбы.
— Селезенка, — отвечаю не раздумывая. — Тебе на «а».
Лих глядит на меня как на одержимого.
— Мы разве не в слова играем? — озадаченно чешу затылок.
— Дядя, а ты совсем ку-ку. — Лих мотает головой. — Тот, кто убил Ма, — это Нос. Кличка типа. Как у Шпалы или этого Мякиша твоего.
— Смотрю, у вас тут не принято своими именами пользоваться?
— У нас-то принято. А вот у калековцев — нет.
Фонари на безлюдном проспекте горят через один. Такое ощущение, что они решили схалтурить, глядя, какое зарево поднимается со стороны «Вялого бутона»: мол, чего зря маслу пропадать, когда пожар работает бесплатно?
— Как-то странно получается. — Я на ходу пинаю обломок бордюра, и он игриво откатывается на середину дороги. — Раз клички в ходу у калековцев, какой прок Носу свой же притон сжигать?
— А я почем знаю, дядя? Может, Ма не угодила чем. Или твой Мякиш… — Лих, поежившись, кутается в палантин. — Спроси у того, кто в их банду вхож. Только они тебе скорее ножик под ребро ткнут, чем ответят типа…
— Чем дольше с вами вожусь, тем меньше понимаю, — хмыкаю я, — почему калековцев до сих пор в цех не оформили?
— А с чего это должны? — Парень удивленно вскидывает брови. — Они — клика преступников, а цеховики…
— Цеховики, цеховики! — раздраженно цыкаю я, всплеснув руками. — Что такое цеховики? Белое братство — расисты, обтекающие по Двуединому. Или скажешь, рэкетом они не промышляют и районы под собой не держат? Леперы — гнойные оборванцы, которых посылают в самую дрянь, потому что не жалко. А ваш цех что, дружище? Мы с тобой сегодня мужика завалили, если ты не забыл.
— Ты его завалил! — Лих ускоряет шаг, словно надеясь, что я отстану и по счастливой случайности потеряюсь навсегда. — В чем-то ты прав, дядя, но обычно мы таким не занимаемся.
— Я завалил, конечно. Но я цеховик, у меня даже книжечка есть! — злорадно скалюсь. — Да и ты соучаствовал, дружище. Выходит, и ваш цех не без греха.
— Так вот прочитай, что в твоей цеховой книжке на первой странице написано, — бурчит Лих. Интересно, он сам замечает, как его манера речи временами похожа на Вилкину? — Догматов аж сорок, но даже у тебя получится. Там типа вторая догма — про то, что мы плохую психику должны изничтожать.
— Сам-то не помнишь точно, а выпендриваешься, — фыркаю я. Мне становится даже как-то не по себе, что некоторые догматы я выучил наизусть. Где это твое наплевательство, Бруг? Потихоньку превращаешься в пай-мальчика?
— Главное, что мы боремся с нечистью. А всё остальное — ну, типа… издержки цеховой профессии, — упорствует Лих и спешит добавить: — Так дед говорит. У нас чистка города первая в списке. А у калековцев, дядя, на первом месте наркоту гнать и всякое такое.
— Слышал про Штолец? — вдруг спрашиваю я.
— Ну да, — недоверчиво отвечает парень. — Один из Добрых городов. На Западе типа.
— В точку, дружище, — киваю я. — Там однажды местный каштелян затеял борьбу с борделями. Озарение на него какое-то свалилось, что блуд — это плохо, а продажных девок надо исправлять каленым железом.
— И что? Получилось?
— Как же, — я усмехаюсь, — всё только хуже стало. Когда порядочные бордели прикрыли, на улицы вылезли барышни-одиночки. И если в публичных домах за болячками следили, простыни меняли, то тут уж была полная свобода хворей!
— Вот уж Шфельгин обрадовался, наверное… А каштелян?
— Сам заразился хрящеедом от какой-то шалавы. — Довольно смеюсь, доставая из кармана очередную папиросу. — И когда он помер, воеводы решили всё вернуть как было. Только с условием, что бордели будут под опекой городского сейма. С тех пор народу — безопасная услуга, девчонкам — защита, а городу — грош-другой на всякие… нужды. И никакого хрящееда, дружище!
— Не понимаю, на что ты намекаешь, дядя, — отмахивается Лих. — По-твоему, надо ворью платить за уничтожение одержимых и болотных тварей?
— А почему нет? Хотя бы просто платить. Скажем, за видимость работы или вообще за бездействие. — Я умолкаю на секунду, чтобы подпалить розовую папироску. Надо бы их поберечь, что ли… Кто знает, авось скоро местные коллекционеры будут грызться за них насмерть. — Человек, привыкший к теплому углу и тяжелому кошельку, больше ими дорожит.
— Всё намного сложнее, дядя. — Лих, кажется, не настроен продолжать этот разговор либо просто не знает, чем мне ответить. — Штолец с Бехровией и рядом не стоял, да и ты тут типа новенький, поэтому давай на этом закончим.
— А, сдался, значит?
— Ничего я не сдаюсь, — с обидой в голосе отрезает Лих. — Просто хочу жить в городе, где стать мастером цеха — не то же самое, что главарем банды.
— Ох уж этот юношеский идеализм. — Выдыхаю дым с философским видом.
— Зато не дядьковое мудачество! — шипит парень. — Всё, давай помолчим.
Ну и черт с тобой, не очень-то было нужно. Если много болтать, когда куришь, дымлист тлеет впустую. А расходовать его на неблагодарную аудиторию — это не в духе Бруга.
В молчании мы добираемся до знакомого переулка. Отсюда до кирхи рукой подать. Раз-два — и вот уже уютная постелька и любимый абажур. Хорошо, что я выменял его у Хорхи на бутылку самогона.
— Ты бы утерся, дядя. — Остановившись у стены старой мастерской, Лих с неприязнью оглядывает меня с ног до головы. — А то выглядишь так, будто смену на скотобойне отмотал.
Черт, а ведь и правда. Выходит, мне повезло, что масел-трос нас не дождался. Иначе у констебля появились бы вопросы, отчего я вымазан чем-то отдаленно похожим на засохшее малиновое варенье.
Размотав с шеи шарфик, утираю лицо. Кровь сходит тяжело.
— Погоди-ка, Бруг, — на лбу Лиха возникает морщинка озабоченности, — а ты чем сейчас чистишься?
— Ослеп, дружище? Шарфом. — Я цокаю языком. — Шикарный, да? Но я тебе его не отдам.
— Э-э-э, а где ты его нашел?
— Там, где нашел, больше нет, — усмехаюсь ехидно. — Тебе-то что?
— Мне-то ничего. — Лих впервые за долгое время смеется, но делает это как-то… торжествующе. — Вот только это не шарф, а чулок! Вилкин, курва, чулок!
— Пса крев. — Я наконец решаю рассмотреть свою шмотку внимательно. Держа обеими руками, самыми кончиками пальцев разворачиваю комок. Вот отчетливо вырисовывается выпуклость под пятку, сужающийся конец… Да не, не может быть. Наверняка у каких-то шарфов бывает такая форма! И отверстие с другой стороны вполне может иметь очевидную задумку. Может же?..
«Да ты не загоняйся, Бружок! — успокаивает меня куртка, сойдя на воркующий рокоток. — Женское белье на шее — признак твоей животной неотразимости!»
— Вот умора! — задыхается от хохота Лих, схватившись за живот. — Она тебя убьет! По полу размажет, когда узнает!
Даже задремавшая было Шенна начинает ерзать по ребрам и под мышками, и меня передергивает от щекотки.
— Не узнает. — Я спешно запихиваю чулок, измазанный кровью, в задний карман штанов. — А если кто-нибудь ей проболтается, я буду напоминать ему про шишигу, пока его не стошнит.
— Молчу, дядя! Молчу. — Лих смахивает слезу, собравшуюся в уголке глаза. — Хотя я б на это посмотрел!
— Ой, да пошли уже, — фыркаю, развернув парня за плечо. — Жратва небось остыла.
* * *
Но дома нас не ждет жратва. Нас ждет другое.
Вернее, другие — гости, притом незваные.
Из коридора я вижу, что тяжеленный стол в обеденной перевернут, а спинами к нему, на коленях, связанные по рукам, сидят мои коллеги по цеху.
Вилка. В одной ночной рубашке, босая. Гладкие голени порозовели от холода пола, а волосы, пшеница в инее, распущены по плечам.
Строжка. Без очков, подслеповато щурится, дергано озираясь по сторонам. С недобритого подбородка капает взбитое мыло.
Табита. Снова нетрезвая, она, точно бешеная буйволица, кусает кляп во рту. Правый глаз у нее заплыл и вот-вот надуется сливовым синяком.
Но больше всего досталось Хорхе. Свинуш сидит чуть поодаль — он прикован к колонне толстой цепью, усеянной заостренными крючьями. Серый мех уже свалялся над порезами, а из плеча торчит пук белых перьев — хвостовик арбалетного бельта. Хорха на удивление спокоен, сидит смирно, но его черные глазки-бусинки судорожно бегают по фигурам мучителей.
Мы с Лихом не успеваем ничего сообразить, как могучие двери за спиной предательски захлопываются.
— Вяжи! — раздается сзади.
Лих одним взмахом вытаскивает из ножен Сираль, но клинок тут же стучит о пол.
Мне прилетает чем-то тупым по спине. Легкие теряют воздух, и я оседаю на колени. Шенна резво струится по предплечью, но я успеваю мысленно скомандовать: «Не сейчас». Как раз вовремя: меня хватают под руки и рывком поднимают снова.
Лиху, к сожалению, не хватает здравого смысла. Он вырывается, кроет всех и вся курвами, за что получает по голове табуретом. Теперь он обмяк, и тащить его стало проще.
— Как шумно! — По зале эхом прокатывается лязгающий мужской голос. — Это еще кого принесла нелегкая? Давайте их сюда, братья.
Я чувствую, как запястья стягивает шершавая веревка, а потом меня подталкивают вперед. Мне еще повезло: Лиха, связанного наподобие мясного рулетика, волочат за ноги. Волочат его два рослых мужика в золотистых широкополых шляпах и почти белоснежных плащах. Почти — потому что у самого подола плащи некрасиво забрызганы дорожной грязью.
— Тяжелый, сука… — кряхтит справа от меня.
— Не ной, — басит слева, — этот хоть не рыпается. И ногами ворочает.
Впрочем, за мое послушание легче не приходится. У самого стола меня грубо вдавливают в пол, и сухая, исчерченная короедом ножка больно впивается под лопатку. Теперь я сижу справа от Вилки в такой же, как у нее, позе. Хорошо хоть между нами уложили Лиха: так, возможно, девчонка не откусит мне ухо, если из кармана высунется чулок…
— Ох-ох-ох, — вновь лязгает тот же голос, и я поднимаю взгляд. — Итого: пять хремовцев и грязная свинья. А должно быть четыре и грязная свинья. Что-то не сходится.
Передо мной прохаживается грузный мужчина. Он невысок и коренаст, но походка его тверда и уверенна. А когда сапоги с дорогим тиснением опускаются на пол, по доскам отстукивают массивные каблуки. Поверх черного, в рубинах и золотом шитье жилета, плохо скрывающего пивной живот, надето длинное пальто. Еще более белоснежное, чем плащи, до рези в глазах, и такое же грязное снизу.
— Этих прощелыг я знаю, — говорит мужчина, презрительно щеря рот. — Мальчишку… Да, тоже знакомая рожа. А вот этого раньше не видел. Двуединый, он что, в крови?
Лицо у мужчины пухлое, но лощеное. Русая бородка под мясистыми губами аккуратно подстрижена и выгодно скрывает второй подбородок, пышные усы набриолинены. Короткий нос-пуговка вздернут кверху, щеки румяные, а идеально лысая макушка почти что сияет, не хуже золотистой шляпы, которую мужчина сжимает в кулаке со сбитыми костяшками.
— Он был такой, ваше благородие, — басит один из верзил в белых плащах. Всего их больше дюжины, и стоят они в два ряда. Одеты много проще и дешевле, чем главарь, но у тех, что без шляп, тоже обритые головы. — Сами изгадились, пока вели.
— Кровь, значит? — с интересом переспрашивает главный.
— Так точно, вашбродие, — делает шаг вперед тот, что кряхтел. — Не отмывается, собака.
Главный смеряет того колким взглядом. В грязновато-ореховых глазах читается немой приказ: отстирай или сдохнешь.
— Что ж, — продолжает лощеный, отбивая слова, как мясо молотком, — так как мое имя известно всем, кроме новоприбывшего, пусть господа хремовцы меня и представят. Мастер Табита, справитесь? — Он щелкает толстыми пальцами. — Развяжите ее гнусную пасть.
Один из молодчиков обходит Табиту со спины и быстро, опасаясь за сохранность рук, распускает узел кляпа.
— Познакомься, сынок, — пожевав затекшей челюстью, начинает она, — перед тобой самая жирная паскуда в…
Она не успевает договорить. Мужчина в пальто с невероятной прытью оказывается рядом и коротко, без замаха прикладывает ее кулаком. Удар оказывается достаточно сильным, чтобы из неровного носа Табиты хлестнула кровь. Она пытается вдохнуть через рот, но кляп снова возвращают на место. Согнувшись пополам, Табита хрипит, а вокруг ноздрей у нее пузырится красным.
— Неправильно, — заявляет «самая жирная паскуда», разминая вновь сбитые костяшки. — Кто следующий? Может, старик?
Строжка дергается, как будто мыслями уже давно находился далеко-далеко.
— Того-этого, братец Бруг, — он часто моргает, а лицо его выглядит наполовину испуганным, — если позволите, нас посетил господарь Кибель… — Строжка вдруг вздрагивает, видно ужаснувшись, что представил «гостя» недостаточно уважительно. — Господарь Билхарт Хорцетц Кибельпотт.
— Одно очко старику, етить, — расплывается в самодовольной улыбке Билхарт. — А кем я являюсь?
— Дык мастером Белого братства. — Строжка вжимает голову в плечи, как если бы над ним занесли палку. — Белое братство является, того-этого, самым многочисленным и уважа…
— Довольно, замолчи. — Билхарт снова щелкает пальцами. — Не заставляй братьев искать новый кляп в вашей богадельне. У вас, наверное, и тряпок-то чистых нет, вы ж, етить, бок о бок со свиньями живете.
По рядам Белых братьев проходит услужливый гогот.
— Итак, господа хремовцы, повторю еще раз: дни вашей славы давно миновали. Они в гузне, и очень, очень глубоко. — Лицо Билхарта принимает надменное выражение, и гадкая улыбка расплывается на лоснящихся щеках. — Когда еще существовал Единый цех, вы были приласканы Яковом. Особенно ты, Табита, — Кибельпотт присаживается на корточки перед мастером, и полы его пальто стелются по доскам, — позорная Яшкина подстилка!
Табита приподнимает голову, чтобы с ненавистью заглянуть в глаза Билхарту. Всё лицо ниже носа у нее измазано кровью и слизью.
— Ну и страхолюдина же ты, Таби! — Билхарт густо сплевывает ей на колени. — Что же такое Яков нашел у тебя между ног, что терпел твою безобразную морду? Блевать тянет.
Табита вдруг некрасиво оттопыривает губы в злобной усмешке… и резко выдыхает через нос. Билхарт не успевает опомниться, как на жилет и ворот пальто брызгает красным.
Но он не кричит, не сокрушается запачканной одежде… а медленно, с какой-то нехорошей размеренностью распрямляет колени. Встав на ноги, мастер Белого братства оборачивается к своим цеховикам.
— Видите, братья, с кем приходится иметь дело? — Он разводит руками. В голосе его слышится разочарование. — Но Двуединый учит нас терпению…
Щелчок. В правой ладони Билхарта блестит золотом. Он делает рывок, и это золото опускается на Табиту. Раз, два, десять. По голове, по плечам, пока Табита сидит. Потом — по спине и ягодицам, когда она уже ничком опала наземь.
Боковым зрением я вижу, как трясет Вилку. По щекам ее ручьями текут слезы, но она молчит. Безумно ширит глаза, кусает губу, но молчит.
Хорха ерзает в цепях. Острые крючья полосуют его плоть, и ему остается лишь взволнованно похрюкивать, свесив рыло к Табите.
Строжку же, кажется, парализовало. Старик бледен так, словно из него вытянули все жизненные соки.
— Да, Двуединый учит нас терпению, — запыхавшись, повторяет Билхарт, — но извините, иногда я просто ничего не могу с собой поделать!
В ладони мужчины подрагивает маленькая складная дубинка, золото с красным, а кожа его на лбу и шее теперь багровая, что закатное небо… Похоже, семейная черта Кибельпоттов.
— Не смотри на меня так, девка! — рявкает он на Вилку, впавшую в какое-то пограничное состояние между сознанием и нервным припадком. — Жива она. Эту кобылу шагоходом переедешь, а она назло выживет… Но это поправимо. — Билхарт передает дубинку назад и вытирает шею чистейшим батистовым платком. — Итак, я собирался напомнить о моем дорогом папаше, покойном Хорцетце Кибельпотте, спаси Двуединый его психику. Он-то наконец расставил всё по местам. С тех пор мы, Белое братство, союз достойнейших сыновей Двуединого, заведуем центром города. Вам же, помойным шрюпам, по доброте душевной отдали Прибехровье. Жест доброй воли, етить! Вы согласились, а что потом? Сначала вы заводите ручную свинью. Плевать, у всех свои причуды! Потом мне докладывают, что ваша банда берет мелкие заказики в Торговом квартале… Но я, человек щедрый по своей натуре, положил на это дело хрен. Ну, думаю, не хватает им объедков в своих трущобах, пускай роются в коллекторах сколько влезет…
Утеревшись от пота, Билхарт передает назад и платок. И начинает опять, как ни в чем не бывало, прохаживаться взад-вперед. Будто не замечая, что со временем всё меньше цеховиков Хрема может слышать его размышления.
— Но стоило единожды потерять бдительность, разочек, етить, отвлечься на семейные беды, — он сжимает кулак перед собой, словно в порыве задушить сам воздух в ненавистной кирхе, — и вы кусаете милостивую руку, только благодаря которой еще не гниете на дне канала! Берете заказ на нашей земле, заявляетесь в дом нашего благодетеля. И ладно бы вы сделали дело не паршиво… Да разве вы умеете по-другому? Раз — одержимая баба дохнет, два — служка дохнет. А главное — это три: Миртски, етить, дохнет!
— Г-господарь Киб-бельпотт, — дрожа от ужаса, рискует подать голос Строжка, — но из-звольте, Глёдхенстаг сам передал нам п-полномочия…
Молчи, старый идиот! Он же тебе сейчас черепушку проломит!
— Срал я на эти полномочия! — Рот Билхарта перекошен от гнева, в уголке его вспухла капля слюны. — Заткнись и слушай, если не понимаешь, чего нам стоил драный Миртски! Может, это ты выстроишь братству новый пансион? Или лупоглазая девчонка? — Он тычет коротким пальцем в Вилку, провалившуюся в беспамятство. — Ха, да она своей щелкой за всю жизнь столько не заработает! О, а может, ты заплатишь, бородатый черт с горы?
— Заплачу, дружище, — внезапно заявляю я. Голос так и норовит дрогнуть, а горло — нервно сглотнуть, но я удерживаю слова в узде: они звучат ровно и, надеюсь, убедительно.
Билхарт поднимает бровь, а мясистые губы замирают приоткрытыми на полуслове. Секунду кажется, что мой ответ поставил его в тупик. Белые братья переглядываются в нерешительности, словно задавая друг другу мысленный вопрос: не пора ли избить меня до полусмерти?
Но потом Билхарт вдруг заходится в приступе смеха, схватившись за плотное пузо. По рядам белых братьев гуляют осторожные смешки.
— Ты заплатишь? Ты, етить? — побагровев шеей вновь, ржет Кибельпотт. — Да кто ты, мать твою, такой?
Я жду, когда Билхарт перестанет хохотать. И он перестает, смахнув наступившие слезы вторым батистовым платком.
— Я невнятно выразился? — спрашивает он опять, теперь угрожающе нависнув надо мной. — Кто ты, сука, такой?
— Тот, — я облизываю пересохшие губы, — кто знает, где твой брат.
Мгновение Билхарт сверлит меня взглядом. Неужели растерян?
— Поднять его, — вдруг лязгает он, изменившись в лице. — Потолкую с ним на улице. Збынек и Ульберт идут со мной, остальные остаются. А если эти рыпнутся, — сложив руки в замок, он обводит моих коллег по цеху мыском сапога, — убейте всех.
* * *
— Збынек, обыскать его, — лязгает в ночи.
Колени больно колет крупная галька цехового двора, когда белые братья сажают меня в позу приговоренного. Около нас ни души, только косой торец кирхи, наша отсыревшая казарма и Вилкин гараж невозмутимо пялятся на меня, точно равнодушные присяжные.
Невежливая рука Збынека шарит по моим карманам. Папиросы с розовым фильтром сыплются на землю, помятая пачка из-под папирос «Бехлист» сминается окончательно и летит следом. Зато Вилли вжимается в самый угол внутреннего кармана куртки и остается незамеченным.
— А это что за кандалы? — Збынек нащупывает Шенну, остервенело обвившуюся вокруг моей груди. — в облипку, сука…
«Отпусти», — мысленно прошу я, и Шенна, помедлив из упрямства, свободно соскальзывает с моего тела. Збынек вытягивает ее из-под куртки, как дохлую змею из норы, и в замешательстве протягивает Билхарту.
Я ощущаю, как Шенна внутренне напряжена, так и ждет команды «обними». Она уже готова пережать невежливое запястье одного, сломать багровую шею другому, броситься в лицо третьему… Но я молчу. И Шенна продолжает висеть в кулаке Збынека, как длинная и толстая, но самая обыкновенная, неживая цепь.
— Вот те на! — кривится Билхарт, не притронувшись к Цепи. — У них свинья ходит без привязи, етить, а человек на поводке! Этот цирк уродов самим своим существованием оскорбляет идею цехового братства.
— Что с ней делать, вашбродие? — спрашивает Збынек.
— В гузно себе засунь, етить! — рявкает на него Билхарт. — Держи, пока я не закончу. А если я не закончу, будешь держать, пока рука не посинеет, ясно тебе? Итак, — Билхарт делает глубокий вдох, и тон его становится холодно-железным, пусть и слегка чеканящим от нетерпения, — где мой брат?
Я не хочу отвечать. Дело пахнет жареным, а в мозгах роится столько вариантов развития событий, что голова идет кругом…
— В моей куртке, — решаюсь я. — в кармане подкладки.
Билхарт усмехается и кивает Збынеку. Он думает, что я блефую, тяну время… Ему кажется, он вступает в мою игру, играя по своим правилам, потому что он хозяин положения.
— Есть, вашбродие. — Збынек, передав Шенну Ульберту, опять шарит в моем кармане. Но на этот раз Вилли не удается улизнуть. — Что за… с братством шутить вздумал, сука?!
Мне достается такая увесистая оплеуха, что чуть не валит набок. Щека пылает пятью пальцами Збынека.
— Что там у него? — довольно хохочет Кибельпотт. — Дай сюда.
Выпятив крутую челюсть, Збынек вкладывает Вилли в ладонь старшего брата. Билхарт, поначалу ухмыльнувшись, вдруг пучит глаза. Ухмылка застывает у него на лице восковой маской из театра страшных сказок.
Я инстинктивно зажмуриваюсь, когда раздается сочный шлепок. Щека по-прежнему горит огнем, но новой боли не следует. А открыв глаза, вижу Збынека, беспомощно ворочающегося на земле. Он кряхтит и пытается подняться, держась ладонью за висок. Между пальцами у него кровит.
— Это так ты исполняешь мои приказы?! — вне себя орет Билхарт, размахивая знакомой дубинкой, точно дирижер палочкой. — Я же сказал, етить! Обыскать! Тебе слово это незнакомо? Может, тебе на роже его выжечь, чтобы навсегда запомнил?! Вон отсюда!
— Вашбродие, — кряхтит Збынек дальше, — я…
Ответом ему становится безжалостный пинок под ребра, и тот, перевернувшись на земле, с хрипом встает на ноги. Молчаливый Ульберт, сжимающий Шенну, провожает товарища взглядом. Кажется, его забавляет, как тот ковыляет к кирхе.
— О Двуединый, — пылко шепчет Билхарт себе под нос. Сложив ладони лодочкой, он словно баюкает сухой обрубок Вилли Кибельпотта, — это его кольцо. Это наше, етить, кольцо. Я-то свое снял, чтобы морды бить… Нет, хрень это собачья!
Билхарт вдруг подскакивает ко мне. Он невысок, под стать Вилли, но с легкостью приподнимает меня с колен, схватив за ворот куртки.
— Где мой брат?! — рычит мне в самое лицо. Оказавшись так близко, я чувствую аромат бергамотного одеколона, подпорченный тяжелым запахом пота. — Где остальное, етить?!
Я так и норовлю отвести взгляд прочь, сбежать от ищущих грязновато-ореховых глаз, но усилием воли держусь. Только смещаю взгляд ниже, на вздернутый нос-пуговку, будто бы винюсь в том, что произошло.
— Вилли убили, — отвечаю я. — в тот же день, как он сошел с маслорельса…
— Врешь! — Горящую щеку обдает брызгами слюны Билхарта, когда он гаркает на меня. — И кто же его убил, а? Кибельпотты так просто не дохнут!
— Калековцы, — тихо говорю я. — Мы выходили из «Усов бедного Генриха», чтобы помочиться. Пили пиво… «Светлое республиканское», и потом Вилли приспичило. Эти сволочи, парни Калеки, насиловали девку во дворе…
— Ну врешь же, врешь, етить! — не поддается Билхарт, растягивая куртку так, что перехватывает дыхание. — Мой брат первым делом явился бы ко мне, а не пошел квасить со встречным-поперечным!
— Он рассказывал про Мражек, про свинушей, — продираясь сквозь удушье, продолжаю я. — Как ты и Гелли…
— Молчать! — лязгает Билхарт уже не так уверенно. В его железном голосе будто завелись пятна ржавчины. — Этого не может быть!
— Калековцев было двое. Одному я расшиб голову, но второй шмальнул в меня маслом, — выдавливаю я слова. — Если не веришь, там, на животе… Задери куртку.
Кибельпотт резко, с какой-то судорожной яростью дергает край куртки. Взгляд его тускнеет, когда упирается в безобразный узел моего рубца, и даже стальная хватка, кажется, на миг ослабевает.
— Продолжай, — сквозь зубы цедит он.
— Второй напал на Вилли. Полоснул ножом, отрезал ему палец, повалил. Я ничего не мог поделать. — Я уже неостановим в потоке беззастенчивой лжи. — Лежал и помирал, пока калековец поливал Вилли из маслобоя.
Билхарт будто истратил всё свое топливо. Стал беззвучным и недвижным, как заглохший шагоход. Он смотрит на меня и одновременно куда-то сквозь, варясь в своих мыслях, веря мне и не веря сразу.
— Ваше благородие, — внезапно раздается бас Ульберта, — братья в тот день прочесывали Прибехровье. Там, где они спугнули хремовцев, были тела. Безголовое и еще одно.
— Это был мой брат?
— Их спекло маслом так, что нельзя точно сказать, кто…
— Хватит, — обрывает Билхарт. — Где они сейчас?
— Ваше благородие, братья не знали…
— Где, етить, эти тела?! — с тупой, мрачной злостью требует Кибельпотт.
— Сожгли, — сглатывает Ульберт, понизив голос. — в бывшей котельной, где теперь трупы нищих жгут.
— Ясно, — выдыхает Билхарт. Кажется, будто он постарел лет на десять: лощеные щеки опали, глаза утратили блеск, и даже вздернутый нос-пуговка сгорбился под грузом утраты. — А ты, выходит, выжил. Мой брат помер, а ты, сволочь козлобородая, цветешь и пахнешь!
— Хремовцы вынесли. — Внутри меня всё сжимается. Неужели не сработало? — Меня и палец… То, что осталось от Вилли.
Билхарт разжимает хватку, и я падаю навзничь. Спина выбивает облако угольной пыли.
— Двуединый дери! Дрянь, дрянь, дрянь, етить! — Кибельпотт смотрит на обрубок Вилли, зажатый в правой руке, а другой в пугающем исступлении скребет свой лысый затылок. — Ублюдки. Свора помойных жуликов и нарколыг. Нет, Калека совсем страх потерял! Я им не прощу. Не прощу, етить! Из-под земли достану, в гузно масло позаливаю! Торчки, паскуды, сволочи…
Над нами, пробившись сквозь задымленное небо города, восходит растущая луна. Полумесяц будто издевается, расплескивая по двору бледный свет. Высвечивает две белоснежные фигуры братьев, отражается от их почти безукоризненной формы, а меня лишь пачкает еще больше. Подчеркивает мои несовершенства, тычет лучами в пыль и застывшие брызги крови на куртке, слепит глаза…
Но Билхарт, кажется, воспринимает его иначе. Развернув третий батистовый платок, почти светящийся в блеске луны, он заворачивает в него останки Вильхельма Кибельпотта и, приложив сверток к груди, прячет в карман пальто.
— Итак, везунчик, ты знаешь, где убийца моего брата? — обернувшись ко мне, с прежним лязганьем спрашивает он.
— Где был, там уже нет. — Кое-как усевшись на земле, склоняю голову. — Сегодня я убил его, за Вилли.
— И как же, етить? — жадно требует подробностей Билхарт.
— Можешь быть уверен, он страдал. Я размазал его по комнате так, что родная мама не узнает, — жестоко скалюсь я. — А потом спалил калековское логово ко всем бесам. «Вялый бутон» тебе о чем-то говорит?
— Говорит. Давно пора было разворошить это гнездо. Но мы же психикой занимаемся, етить! «Организованная преступность — ответственность констеблей», етить! Тьфу, шел бы пропадом Глёдхенстаг со всеми гремлинами! Сраные недолюды. — С миной глубокого отвращения Билхарт всплескивает руками. — Мы видели зарево в шлюшьем доме аж с масел-троса. Ты, говоришь, подпалил?
— Я, — лгу снова.
— Что ж, хоть у кого-то в этом недоделанном цехе есть яйца, етить. Если так, ты поступил правильно. — Кибельпотт задумчиво оглядывает мою куртку. — Значит, это дерьмо на тебе — кровь убийцы моего брата?
— Не только кровь, — киваю. — Еще мозги, слюни, слезы и всё остальное…
Билхарт, подойдя в упор, ногтем поддевает засохший сгусток с моей куртки.
— Фу, какая же мерзость. — Вопреки своим словам, он с нескрываемым удовлетворением размазывает запекшуюся кровь между пальцами. — Жаль, это сделал не я, етить.
— У тебя тоже есть шанс отомстить, дружище, — заговорщически ухмыляюсь. — Перед смертью калековский ублюдок признался, где у них берлога в Прибехровье. Они засели в заброшенном масел-депо рядом с «Усами бедного Генриха».
Билхарт внимательно изучает меня глазами. Похоже, они вновь заблестели тем старым блеском кипучего, самодовольного энтузиазма.
— Вилли никогда не отличался умом, но он мой младший братишка. Если он пил с тобой за одним столом, то, возможно, не такое уж ты и гузно, как твои коллеги… — Кибельпотт сводит брови, размышляя. — Как тебя зовут, везучий скот?
— Бруг. — Закусываю губу, чтобы не выдать нервного смешка облегчения. — Бруг Шваржаг.
— Ульберт, — приказывает мастер Белого братства, — положи ты уже эту цепь и развяжи кума Шваржага. У меня, етить, найдется для него достойное предложение.
* * *
Массивные двери кирхи со скрипом распахиваются, и Билхарт почти с порога оглашает обеденную своим лязганьем.
— Ох, ох, ох! Заскучали, братья? А как поживают наши хремовские оборвыши?
Белые братья выстраиваются в две шеренги, как на параде. Збынек пытается держать осанку, но рот его коробит от боли. На стуле у колонны валяются забытые кем-то впопыхах игральные кости.
Очнувшийся Лих ворочается на животе ленивым ужом. Никто не побеспокоился усадить его как надо.
Хорха вскидывает клыкастое рыло, двигает серым пятачком.
Строжка испуганно вздрагивает. Если бы на переносице у него были очки, то давно бы сползли на кончик крючковатого носа.
Вилка, кажется, потихоньку пришла в себя. Инеистые волосы прилипли ко лбу, растрепались по плечам, но в разрезе их свирепо горят глаза цвета тонкого льда на замерзшем озере.
Однако Табита лежит в той же позе, в какой ее оставил Кибельпотт. Как выброшенный манекен: ни звука, ни движения.
— Итак, мы с кумом Шваржагом заключили сделку, етить. — Билхарт вышагивает по-господски, стуча тяжелыми каблуками. — По условиям этой сделки я дарю вам, господа хремовцы, свое последнее прощение. О, не радуйтесь сильно, это будет прощение-предупреждение. Раздавить вас было бы огромным удовольствием для меня, етить, а для всего города — неоценимой услугой. И поверьте, вы не кормите потрохами миксин только потому, что Кибельпотты, в отличие от вас и прочих свиней, держат свое слово.
Он встает перед цеховиками Хрема, уперев кулаки в бока. Я ощущаю себя подхалимом и гнусным предателем, остановившись подле него. Жутко унизительное чувство, но еще унизительнее осознание того, что я стал непозволительно скользким. Уступки, переговоры, лживые умасливания — всё это не в стиле Бруга.
Что бы сказал отец? Ха, он бы поставил меня к печи и отхлестал как следует. И был бы прав. Ведь привязанности — это зло и бесконечная боль. Ты уже проявил слабость однажды, привязавшись к человеку, и что же? Собираешься допустить эту ошибку опять?
— Условия Белого братства очень просты, етить. — Мясистые губы Билхарта расходятся в злорадной улыбке. — Цех Хрема отныне будет нашей шлюшкой. Теперь вы подумаете дважды, когда решите похватать заказов вне Прибехровья. Вы будете брать только ту работу, что мы вам благородно пожертвуем. Кости да объедки с нашего стола, етить. Нужно прочистить сортир в Белом квартале? Вымаливаете разрешение у нас. — Белые братья услужливо гыгыкают. — В Торговом кто-то наблевал на прилавок и без вас, тряпок половых, не обойтись? — Новая волна смеха. — Встаете на колени и клянчите у братства. Но самая важная часть сделки, господа хремовцы, состоит в том, что вы по любому нашему зову являетесь на дело. Я ли вам прикажу, рядовой брат или даже самая блохастая из наших сторожевых собак — вам должно быть наплевать. Вы не задаете вопросов, не находите отговорок, даже не пердите в нашу сторону, етить! Любая грязь, которую мы даем, теперь ваша грязь! — Билхарт топает сапогом, точно добивая саму свободу цеха Хрема. — И уж будьте уверены: я обещаю терпеливо ждать малейшей вашей оплошности, чтобы разорвать сделку. Только дайте мне повод, и я — Двуединый свидетель — сотру вас в порошок.
Кибельпотт порывисто выдыхает, окончив победную речь. И как бы невзначай оборачивается ко мне.
— Ах, чуть не забыл! — хмыкает он, тыча в меня пальцем. — Кум Шваржаг с этой самой минуты будет вашим пастухом. Он лично отвечает за соблюдение нашего договора и обязуется наказывать своих непослушных овечек. Считайте его своим новым цеховым мастером, етить. Хотя какой из вас цех? Так, горстка перепуганных уродцев. — Билхарт заходится самодовольным смехом, и все подхалимы в белых плащах повторяют за ним. — Представьте, что его ртом говорит братство. А если этот рот что-нибудь переврет, етить… Надеюсь, кум Шваржаг уяснил, что тогда произойдет.
Я ловлю на себе взгляды своих прежних коллег. Глаза Вилки ковыряют меня когтями ненависти, Лиха — смотрят с недоумением, а Строжки — с беспомощной покорностью. Только Хорха, кажется, не совсем поспевает за монологом Кибельпотта, то и дело обеспокоенно косясь на неподвижную Табиту.
— За сим, господа хремовцы, откланиваемся, — из ехидной вежливости разводит руками Билхарт. — Збынек, развяжи напоследок пацана и старика. Нет, девку не трогай, а то пальцы откусит.
Когда Строжка потирает затекшие запястья, а Лих настороженно тянется к узлу на лодыжках, братство уже уходит. Их шаги военным маршем отдаются в стенах кирхи.
— Доброй ночи, Хрем! — насмешливо лязгает у самых дверей. Над лысыми макушками в прощальном жесте взлетает золотистая шляпа, зажатая в сбитом кулаке. — Пусть тебе приснится замысел Двуединого. Вам всем приснится, етить!
Двери скрипят — и шум ветра проглатывает топот белых братьев. А когда двери грохочут, закрывшись, в прихожей воцаряется непривычная тишина… Которую тотчас разрезает сердитый рык. Мне чудится, это рыканье дикой кошки или соболя, но когда я поворачиваюсь на звук, в животе перекручивает внутренности.
Маленький твердый кулак бьет меня точно по рубцу, и я сгибаюсь. Ноги подкашиваются, меня ведет в сторону — и как раз вовремя: второй удар минует меня, рассекая воздух совсем близко от уха. Сквозь искры, пляшущие перед глазами, я вижу неуловимый росчерк. Белый рассерженный комок эмоций с развевающимися волосами цвета пшеницы в инее.
— Вилка, нет! — доносится крик Лиха.
Но только я успеваю разглядеть девчонку, челюсть моя хрустит. Зубы скребут друг о дружку щербатыми жерновами, я слышу треск. Сквозь тупую боль я отшатываюсь, но слишком медленно. Новая боль должна прийти… вот сейчас. Однако она не приходит. О коротком бое напоминают только живот и челюсть. И горячечное, надрывное дыхание девчонки.
— Отпусти меня, убожество! — шипит Вилка, вырываясь из цепких объятий Лиха. Парень обхватил ее за талию и держится, видно, из последних сил. Лицо его краснеет, а сам он не раз и не два получает по лбу острым локтем. — Этот ублюдок продал нас братству! За шкуру свою нами расплатился, как… Я убью тебя, утырок! Слышишь?!
— Да тихо же, уймись! Больно ведь, каналья! — кряхтит Лих. — Ты так меня убьешь, а не его… Ай!
— Хоть поумнеешь, идиот! — невпопад отвечает Вилка. На брата она даже не смотрит и бьет вслепую. Глаза ее, плавящиеся голубоватым серебром, прикованы ко мне. Бес, а не девка. — А ты что встал, «кум Шваржаг»? Чего не ответишь? Боишься, что девчонка поколотит!
Во рту вкус железа и ощущение такое, будто песок рассыпали. Сплюнув на ладонь, я беззвучно ругаюсь. В кровавом плевке разлеглись мелкие белые осколки, похожие на битый фарфор.
— Пса крев, ты мне клык сломала, — морщусь я, языком ощупывая непривычно кривые края зуба.
— Ничего, отрастет! — скалится Вилка, ни о чем не жалея. Ее босые ноги скользят по доскам пола, не позволяя скинуть Лиха со спины. — У тебя, подонка, всё отрастает! Кости, рожа, только совесть никак не отрастет!
— Только не зубы, — качаю головой, вытерев ладонь о штаны. — А я так любил этот клык…
— А я любила наш цех! — Вилка поднимает ко мне лицо, и я вижу влажные тропинки слез, проложенные по щекам. — А ты его уничтожил. Посмотри, что они сделали с тетей! А с Хорхой?! Это всё из-за тебя, ублюдок! Ты же ходил на тот заказ. Если не можешь сдохнуть, уйди в туман, пропади просто!
Вилке наконец удается разомкнуть руки брата. Лих с кратким уханьем теряет равновесие, падает вперед, а она, разъяренная, бросается на меня. Я делаю шаг назад, но это не помогает. Девчонка плечом влетает мне в грудь, отталкивая к двери, ногти полосуют меня по шее, кожу начинает щипать.
Будь она не в одной ночной рубашке, будь у нее карман или сапог, чтобы запрятать нож, — и я бы уже бился в агонии, выпуская горлом ярко-рубиновый фонтан. Умирал бы долго и мучительно, пока последняя капля не покинет тело. Как умирают таборяне.
— Не вынуждай меня отвечать! — гаркаю я, размазывая кровь по шее.
Свободной рукой делаю выпад, резким тычком отпихивая девчонку от себя. Скрипнув стопами по полу, но удержавшись на ногах, она притрагивается к ключице, куда пришелся мой тычок. Вилка отвечает ядовитой усмешкой и, пригнувшись, кидается снова. Я встаю в стойку, вскидываю кулаки, но это оказывается лишним. Девчонка, вдруг вскрикнув, повисает в воздухе.
— Хорха, поставь меня на место! — Высокий голос режет барабанные перепонки.
– Хрок-хазу гхи, — гортанно отвечает свинуш, прижав ее лапой к шерстистому брюху.
— Да почему?! — взрыкивает Вилка, засучив ногами на весу. Хорху, впрочем, она бить явно не собирается. — Почему выгораживаете его?! Он же в душу вам нагадил! Вы Билхарта слышали? Мы все теперь просто шлюхи, а этот говнарь — наша бордельная мамка!
Со стороны стола слышится сдавленное сипение.
— Лучше быть живой шлюхой, чем мертвой девственницей, — говорит Табита, и вокруг ее рта трескается темно-багровая корка. Строжка помогает ей сесть, придерживая по-отечески. Чуть поодаль стоит пузырек бурого стекла, донося до ноздрей нашатырный запах. — О Хрем, меня как будто скалкой раскатали, гамон… А вы тут еще склоки разводите, ага.
— Тетя! — Из Вилки сразу выходит весь воинственный дух. Теперь она кажется не дикой кошкой, а беспомощным котенком, которого только вытащили из коробки.
— Жива, жива… — Мастер шмыгает опухшим носом, со вздохом привалившись к столу спиной. — Черта с два я помру так легко, милая. Но от глотка виски бы не отказалась.
— Тетя, тут такое дело типа… — вмешивается Лих. Он выглядит совершенно растерянным. — Ну, э-э-э, Бруг тут сказал… То есть Кибельпотт сказал, ну, типа… Короче…
— Вижу, я пропустила что-то важное, ага? — Единственным раскрытым глазом она обводит всех присутствующих. — Рада, что все целы. Строжка, осмотри рану Хорхи. А пока будешь докторить, объясни мне, что за гамонов бардак здесь случился.
Когда старик заканчивает свой сбивчивый, чрезмерно учтивый пересказ, Табита сквозь боль ощупывает заплывший глаз.
— М-да-а-а, — протягивает она, опустив руку, — в таком дерьме цех Хрема еще не бывал. Впору сдать полномочия и укатить в Республику. Жаль только, я ненавижу респов.
— Тетя, не говори так! — вскрикивает Вилка, бинтующая плечо Хорхи.
— Да! То есть нет! — поддерживает сестру Лих. — Это типа не конец. Не конец же?
Я собираюсь с мыслями, чтобы вставить свои пять грошей.
— Для вас ничего не изменится. — Хмурюсь, разглядывая толстый слой угольной грязи на своих башмаках. — Плевать на Билхарта: ты так и осталась мастером.
— А кто сказал, что я собираюсь уступить тебе свое теплое кресло? Не дождешься, — фыркает Табита. — А все остальные — отставить панику. Рано или поздно это всё равно бы произошло. Мы были неосторожны, а Билхарт давно порывался от нас избавиться, гамон. Мы как заноза в его жирной заднице. Пропажа его братца выиграла нам пару недель, но чертов Миртски отнял их назад. Кстати, Бруг, что он знает про смерть Вильхельма? Раз ты еще жив, то, видимо, немногое.
— Я сказал, что его убили калековцы.
— И он так легко тебе поверил?
— Я показал ему свой шрам. — Раздумываю, стоит ли рассказывать все подробности. — И вернул пальчик Вилли.
— Дык энто бессмыслица, — разинув перекошенный рот, возникает Строжка. — Палец-то покойного Вильхельма на нашем складе хранится. Токмо у тебя ключа-то нету… — Старик растерянно жует губами. — Лих, твою налево!
— А чего сразу Лих? — подскакивает парень. — Это он сам всё! Я его предупреждал!
— Отставить, — приказывает мастер. — Уже ничего не воротишь. Зато теперь, предполагаю, братство вступит в конфликт с кликой Калеки. Нам это только на руку, поэтому и мы с этих пор будем придерживаться версии Бруга, ага.
— Дык, братец Бруг, ты жабу с гадюкой стравил. — Строжка опять улыбается по-своему странно кому-то невидимому, стоящему за мной. — Умно вышло…
— Ах, вы это убожество еще и нахваливаете! — шипит Вилка, даже перестав сматывать бинт. — Я с ума сошла, или вы и впрямь все сговорились? Нас заперли в Прибехровье, унизили, а тебя, тетя, вообще мастером не считают!
— Если для тебя я всё еще мастер, прекрати называть меня тетей, ага? — не терпящим возражений тоном отвечает Табита. — Если единственное, чем мы сегодня расплатились с братством, — это наша гордость и тумаки, значит, нам повезло. Это самые выгодные условия, на которых они могли нас поглотить.
— И что ты предлагаешь делать? — Вилка порывисто поднимается на ноги, до белых костяшек сжав несчастный моток бинта. — Забыть всё и простить это убожество?
— Поглощение было вопросом времени, дочка, — меланхолично вздыхает Строжка, — и братец Бруг ни в чем не виноват. Токмо если в нарушении цеховых инструкций, кхем… по обращению с вещественными доказательствами.
— И все согласны с этим? — Колкий взгляд Вилки по очереди протыкает Табиту, Лиха и даже Хорху. — Нет… Нет, это не я с ума сошла, это вы помешались! Как вы можете не замечать, что этот таборянин тянет нас ко дну? Все эти несчастья свалились на нас с его мудацким приездом!
— Сегодня был трудный день, Вилка. Для всех нас, — спокойно отвечает мастер. — Ты устала, и тебе надо отдохнуть.
— Да хватит меня учить! — Моточек бинта улетает куда-то в темноту. — Ты постоянно затыкаешь мне рот, отправляешь меня в комнату, как будто я в чем-то провинилась! Ты мне не мать, слышишь? — Вилка высоко задирает веснушчатый подбородок, руки бунтарски скрещены на груди. — И если ты не понимаешь, что я права… То это твоя проблема, а не моя, тетя.
Перед тем как развернуться и уйти прочь, Вилка бросает на меня влажный, немигающий взгляд. Я вижу в нем бурю страстей: и обиду, и горечь, и жгучую ненависть, и даже страх. В нем так много всего, что мне становится не по себе.
А больше всего меня беспокоит странное чувство: чувство досадного сожаления. Оттого, что, как бы я ни старался, как бы ни перешагивал через свою таборянскую натуру, Вилка всегда будет настроена против меня. В этом состоит великий закон подлости Бруга: ты никогда не понравишься тому, кому нравиться приятно. Ваши отношения так и останутся похожи на долбаные качели: как сильно ни раскачай, их всегда будет неумолимо тянуть книзу.
— Нам всем стоит отдохнуть и зализать раны. — Единственный целый глаз Табиты упирается в пол, а лицо ее мрачнее тучи. — Хорха, проводи меня до комнаты. Вот гамон, чувствую себя разваливающейся старухой…
— Дядька Бруг, поможешь свечи потушить? — машет мне Лих. — Я и сам могу, но вдвоем, ну, веселее. Можем типа наперегонки…
— Извини, дружище, — качаю головой, вынимая из кармана последнюю розовую папиросу. — Пойду проветрюсь.
— Да ладно тебе, забей! — кричит вдогонку парень. — Сестра всегда с пол-оборота заводится!
Но я уже толкаю двери наружу. Во лбу нестерпимо чешется.
* * *
Проспект Расовой Дружбы встречает меня шлепаньем дождя по мостовой и далеким треском масел-троса. На улице еще темно, и бесконечные ряды островерхих домов немым караулом уходят вдаль.
А совсем далеко пронзает хмурые небеса шпиль Глёдхенстага. Колоссальная башня не засыпает даже ночью: в тысячах оконец-бойниц всегда можно разглядеть миганье света, а верхушка то и дело озаряется пурпурными всполохами молний. Кажется, сам небосвод крутится вокруг зубастой верхушки и заходится мутным вихрем, венчая Глёдхенстаг дымной короной.
Я иду вперед, не задумываясь даже, куда меня приведет проспект. Дождевая вода приятно охлаждает поцарапанную шею, заполняет ямки под башмаками, стучит по плечам — и вся грязь минувшего дня медленно сходит с куртки. Но усталость остается. Усталость и невыносимый зуд во лбу. Так напоминает о себе Нечистый. Бесовское отродье набралось сил, наелось моих терзаний и чужой психики — и теперь рвется наружу.
Капля дождя предательски падает на кончик зажженной папиросы. Огонек шипит, прячась от губительной воды в недрах бумаги. Пса крев.
Пока с Нечистым справляется и курево, но это ненадолго. Совсем скоро даже крепкого спиртного будет не хватать, чтобы заглушить его волю.
«Не сдерживайся, Бружок! — умасливает меня куртка, хитро щурясь глазами-клепками. — Не мучай себя! Ты же жуткий мясник! Какому-то там бесу не покорить твою таборянскую волю, если выпустить его на прогулку!»
И правда. Сколько я борюсь с ним, прежде чем он берет контроль над телом? Дни, недели? Всё равно каждый раз кончается одним и тем же. Я сдаюсь, а мысли заполняет кромешное ничто. Какой-то осколок сознания остается при мне, но всё выглядит как в пьяном угаре.
«Зачем терпеть, если результат один! — мурлыкает кожаная подруга, поглаживая воротом по кадыку. — Освободи свою черную изнанку, Бружище! Да, да! Ей нужен жалкий час! Часок, часишко! А ты пока отдохнешь. Даже самым крутым мужикам нужен отдых!»
Я приваливаюсь к холодной, покрытой каплями стене дома. В словах куртки есть доля истины. Ослабить замки, дать Нечистому побалагурить — что может быть проще? Всего лишь час беспамятства, и треклятый зуд оставит в покое. Бес залезет в чей-нибудь двор, вырежет пару семей, ну и что с того? Какое мне дело до мягких мясных людишек? Они бы меня не пожалели. Уж лучше здесь и сейчас, чем в кирхе…
«Да даже если и в кирхе! — вереща от порочного возбуждения, соблазняет куртка. — Разве ты не хотел бы развесить хремовцев под куполом на их собственных кишках?! Только представь: висят и раскачиваются, как куколки на гирляндах! Какой шик! Какое извращенное излишество!»
Нет, это уж слишком. Куртка зарывается. Или это я зарываюсь? Или это зарывается Нечистый, дергая мои сухожилия, точно ниточки марионетки…
«Ну, признайся же! Не делай вид, что не представил этого жирдяя-свинуша с распоротым брюхом! А старикашка? Видишь его? Видишь?! Как забавно сидят его очки на носу, вдавленном в череп!»
— Хватит, — огрызаюсь я вслух.
«Ты что, с дуба рухнул?! — истошно взвизгивает куртка в самое ухо. — Ты что-то попутал, братуха! Мы же с тобой не разлей вода! Как пот и хорошие потрахушки! Как похоть и изнасилование! Как ты, Бружок, и… — куртка облизывается шнуровкой, — и твоя пропавшая сучка».
— Заткнись, дура! — лаю я, переходя на таборянский. Трясущимися пальцами подношу папиросу к губам и вдыхаю так, словно это будет последний глоток воздуха в моей жизни.
Когда дым обволакивает нутро, а в голове поселяется мягкая марь, зуд уходит. Вместе с ним замолкает и куртка. Всё кажется таким нелепым, что уж и не знаю, говорила ли она когда-нибудь по-настоящему. Но теперь мне спокойно. В ночном Прибехровье наконец-то остался только я один, на пару с выкуренной розовой папиросой, обжигающей пальцы.
Шенна взволнованно ерзает по телу. Прости, что забыл о тебе.
— Эй, мужик! — Низкий голос сбивает с меня негу, и я тушу окурок о стену дома. — Чего, белая горячка напала?
Напротив меня, через проезжую часть проспекта, стоит мужичок. Помахав мне дотлевающей папиросой, он вновь прячется под навесом закрытого ломбарда.
— Не, дружище, — вяло отвечаю я, — день был дерьмовый.
— Так дуй сюда! — приветливо смеется он. — У меня микстура есть, да одному не с руки пить.
Я послушно перехожу дорогу и пожимаю протянутую руку. Лицо у мужичка неприметное, не за что глазу зацепиться. Голова прикрыта фуражкой, рукава клетчатой рубашки закатаны до локтей, а на рабочем комбинезоне с подтяжками темнеют масляные пятна смазки.
— На, опохмелись, — он сует мне пузырь с чем-то булькающим, обернутый вощеной бумагой, — только весь не выпивай.
— Обижаешь, дружище, — улыбаюсь я и делаю большой глоток прямо из горла. Рот обжигает огненной водой, пары бьют в нос эфемерной кувалдой. Поперхнувшись, я занюхиваю пойло воротом куртки. — Самогон! Уважаю.
— А то, — довольно отвечает мужик, принимая бутылку назад. — На ночной работе самое то. Твое здоровье!
— А что за работа-то? — По внутренностям растекается славное тепло. — На констебля ты не похож.
— Констебля? Насмешил! — Хлебнув самогона, мужичок жмурится от удовольствия. — Я тут ремонтничаю. Битый час с этой гремлиновой чепухой вожусь. — Он толкает ботинком ящик с инструментами, а после одним подбородком указывает на широкое ростовое зеркало, привинченное к стене ломбарда. Только вот зеркалом его назвать всё же нельзя: блестит, а отражения не дает. — Скоро ж большой фестиваль, вот из Глёдхенстага и прибыло… ик, распоряжение. Надо эти штуки по всему городу установить. В сжатые, мать его, сроки!
— А чего ночью-то? — усмехаюсь я, разглядывая странное зеркало. — Днем не работается? Райончик у нас не из безопасных, дружище.
— Так-то оно так, — затягивается папиросой ремонтник, — да днем не поквасишь: мигом кто-нить ушлый на тебя донесет. А района я не боюсь, сам вырос в Прибехровье, хе!
— Согласен. Ночь — время настоящих мужиков. За встречу! — Получив пузырь обратно, поднимаю новый тост. — Уф, ну и доброе пойло… Так что это за штука-то?
— О, эт ты по адресу обратился. — Ремонтник сдерживает отрыжку, надув щеки и выпучив глаза. — Это псикран называется. Вроде зеркало простое, а только внутри — менталевые стержни. Гремлины как-то их обработали, что псикран твою психику насквозь видит и тебе, получается, твои хотелки показывает… Да только такие, что в городе купить можно. Ну, товар рекламирует, что ли.
— Бесовщина какая-то. — Недоверчиво поднимаю бровь, всматриваясь в мутную гладь псикрана. — Ни черта он не показывает.
— Ну так естес-с-сно! — посмеивается мужичок, хлопая меня по плечу. — Он же спит! Обожди, ща я включу.
Ремонтник хватает из ящика причудливый инструмент, напоминающий отвертку с усиками, и, присев под псикраном, что-то там подкручивает. Временами он кряхтит, ругается по-доброму, а изнутри, в начинке бесовского зеркала, раздается сонное потрескивание.
— Во! — распрямившись и утерев со лба морось, улыбается мужик. — Ща всё будет, дай только нагреться.
Я собираюсь отшутиться, как-нибудь безумно смешно, в стиле старины Бруга, но внезапная вспышка ослепляет меня. Я даже отпрыгиваю от «зеркала», заслонившись от света руками.
— Со всеми так! — дружелюбно смеется ремонтник. — Я в первый раз тоже обосрался. А потом привык, что ли.
Проморгавшись, я присвистываю с удивлением.
— Обалдеть, да? — Мужичок довольно улыбается. — Ну, что видишь? Мне вот он показывает новый комбез, фирмы «Алоис и сыновья». Зеленый, как дубовый листочек, из брезента, а уж карманов сколько — у-ух, закачаешься!
На светящейся поверхности псикрана ярко горит рекламная картинка. В кресле-каталке сидит благородного вида старушка-одуванчик. Седовласая и сухонькая, одетая в чистый больничный сарафан, она хлопает в ладоши, счастливо улыбаясь белоснежными зубами. Вокруг нее собралась толпа родственников: взрослые дети, повзрослевшие внуки и еще пара малявок, сладких и румяных до рвоты. У всех на лицах такие же гротескно-идеальные улыбки и глаза, светящиеся эйфорией. А в центре, встав перед миловидной бабулькой на одно колено, сияет образцовый лекарь, в золотом пенсне, докторском колпаке и халате — всё как полагается. Нацепив на физиономию учтивую лукавинку и приглаживая удалой ус, он протягивает старушке склянку с желтыми таблетками.
Внизу картинки крупными буквами выведено: «ЦВЕЙТОПАМ». А внизу приписочка: «Беззаботная старость без страха и боли!»
— Мне показывает цвейтопам, — хмурюсь я. — Чепуха какая-то. Сам погляди!
— Не, браток, псикран каждому свое показывает, — с видом знатока объясняет ремонтник. — Мне комбез, а тебе вот… У тебя, видать, старики в родичах есть? Или головой болеет кто?
— Ну-у-у… — протягиваю я, не в силах отвести взгляда от рекламы.
— Да точно! Насквозь тебя вижу, как псикран почти! — лыбится мужик. — Цвейтопам, если с башкой беда, от одержимости спасает. Таблеточку захавал — и никакой бес тебе не страшен. У меня тещу, старую маразматичку, только благодаря цвейтопаму и не упекли в Башню Дураков. Она теперь как овощ, естесно, но так надоело уже терпеть эту ведьму, эх…
Я вспоминаю о куртке и Нечистом. Если это лекарство настолько ядреное, что от одержимости помогает, то…
— А ты не знаешь, дружище, где его достать можно? — спрашиваю я.
— А то ж! — Ремонтник шлепает себя по бедру. — Еще и объясню тебе, где подешевле взять, только давай перед этим вздрогнем напоследок. Ну, браток, за ясность мысли!
* * *
Я заваливаюсь в свою комнату уже под утро. Спотыкаясь, раскидываю башмаки по полу, наспех сбрасываю куртку и штаны да падаю в кровать.
Какой же лютый самогон, пса крев, даже потолок крутится вокруг самого-лучшего-абажура… От его постоянных вихляний укачивает. О Пра, чтоб я еще раз напился в ночь…
Перевернувшись на бок, прикладываюсь лбом к стене. Она холодит, а большего для счастья и не надо. Думая о том, как мне повезло с друзьями — абажуром, стенкой… и Шенной, конечно, — я расплываюсь в блаженной улыбке. И проваливаюсь в сон.
Пространство во сне — пульсирующий зал, он постоянно меняется и не имеет стазиса. Стены сокращаются сердечной мышцей, но делают это неровно, случайно, как орган смертельно больного. И всюду клубится дым. Сочного такого мясного цвета, с вкраплениями то рубиновых пятен, то темных, что гагат. Рубин пробегает всполохами, непослушными крошечными молниями, а гагат сгущается в клубах, словно силясь задушить всё остальное.
Здесь я не ощущаю себя — никакого чувства индивидуальности, абсолютно нисколечки. Зажат в этом беспокойном мыльном пузыре, а за ним — ничего. Ну что ж, мы это уже проходили не раз, не два и даже не… Ай, ладно. Много раз.
Я вдруг осознаю, что лежу на просторной кровати, которая и близко не походит на мой узкий матрас. Она возникает подо мной словно из ниоткуда и, кажется, была здесь всегда. Кованое потускневшее золото, подпаленный бархат простыней, а на бархате, чуть поодаль — полуобнаженная дева. Ее тяжелая грудь и широкие бедра утянуты неброскими стальными звеньями. Они скрывают мало, но их достаточно, чтобы сохранить пленительное ощущение интриги.
— Шенна, — с рокотком протягиваю я. — Скучала по старине Бругу?
Цепь звонко хихикает и распадается алым дымом, чтобы в ту же секунду появиться совсем близко. Настолько, что бронзовые кудри щекочут меня по щеке, а красивое колено, изящно изогнутое, ненавязчиво упирается мне в бок.
— Пускай ты чудовищный мужлан, — она игриво прикасается ко мне рубиновым ногтем, закусив светло-гагатовую губу, — но без тебя чудовищно скучно, дорогой. Тебе ведь стыдно, что твою любимицу заперли в дурацком ящике?
— Прости. — Разминаю плечи, погружаясь в мягкость перин. — Не было и дня, чтобы я не думал, как тебя вызволить.
По пульсирующему залу рассыпается мелодичный смех, а сама Шенна рассыпается алыми клубами. И вот она снова здесь, но с другой стороны. Положив на мое бедро свое, адски жаркое. Опустив кудрявую голову на руку, согнутую в локте.
— Какие мы стали сентиментальные! Разлука пошла тебе на пользу, милый. — Рубиновые глаза бесстыдно шарят по моему телу. — Говоришь, только обо мне и думал? Ой ли?
— Мне больше не о ком думать, ты же знаешь, подруга. — Я смотрю ей прямо в глаза, утопая в драгоценном пожаре. — Все остальные либо умерли, либо ушли, либо видеть меня не хотят…
— Либо второе и третье сразу, да? — капризно фыркает она, скривив губы. — Нет смысла меня обманывать, дорогой. Все-таки мы сейчас в твоей голове, забыл?
— К чему ты клонишь?
— Ты для меня чудовищно прозрачен, — разочарованно вздыхает Шенна, — даже и не знаю, чем так меня зацепил…
— Наверное, тем, что привязал к цепи, — усмехаюсь я. — И теперь ты вынуждена ползать за единственным таборянином, который в силах тебя отвязать. Или уничтожить.
— Давай не будем о мрачном? — Она щелкает пальцами, и в гагатовых губах возникает длинный рубиновый мундштук с дамской папироской. — Мы говорили о том, что ты чудовищно помешан на девчонке, сбежавшей от тебя, сверкая пятками.
— Это ты говорила, подруга, — парирую я, глядя, как Шенна выпускает изо рта безупречные колечки дыма, снова алые.
— Вы, мужчины, совершенно не умеете слушать. Я к тому, что она не заслуживает тебя! — Демоница качает головой, и бронзовые кудри невесомо подпрыгивают на хрупких плечах. — Впрочем, это пустое. Рано или поздно ты поймешь, что только я одна целиком тебе предана, и наконец-то забудешь ту, что разбила хрупкое таборянское сердце…
— А если я не хочу забывать?
— Тогда ты чудовищный болван, милый, — обманчиво ласково объясняет она. — Время лечит любые раны, даже душевные, но никакое время не поможет, если постоянно себя истязать. Прошли годы, и я смирилась с тем, что ты со мной сделал, похотливый извращенец, жестокий тюремщик, мой мучитель… — Она мечтательно опускает веки, опушенные гагатовыми ресницами. — Но ты всё упираешься…
— Я хочу вспомнить, Шенна, — внезапно заявляю я.
— Что?! — Ее глаза вспыхивают так, что не видно зрачков, два океана расплавленной магмы. — Сейчас? Ты серьезно?! Именно в тот редкий момент, когда мы наконец-то можем побыть наедине, ты решил пересмотреть эту дешевую драму? О-о-о, ты чудовищно неисправим!
— Да, Шенна, — я кладу руку ей на талию и чувствую, как шелковая кожа демоницы вибрирует от возмущения, — покажи мне снова.
— Ладно, — хмыкает она, по-кошачьи сузив глаза. — Покажу, раз ты научился произносить мое имя.
— Так просто? Даже уговаривать не придется?
— Да, так просто. — Она вновь обращается в дым и воплощается в другом месте, теперь уже лежа на мне и крепко обхватив ногами с боков, точно готовится пришпорить спесивого скакуна. — Всё равно твоя память когда-нибудь выцветет, и твоя ненаглядная девчонка сотрется, исчезнет. Превратится в неузнаваемую пыль, какую ветер моего родного Эфира оставляет от парящих скал… А я останусь. Я умею ждать, милый.
Опустив нечеловечески правильный подбородок мне на грудь, Шенна протягивает мундштук. Рубиновые ногти почти касаются моей всклокоченной бороды, чуть не зарываясь в смолисто-черное.
— Зачем это, подруга? — Подняв бровь, я кладу ладонь ей на спину. Под тонкой кожей вибрирует каждая косточка, но уже не от возмущения. — Всё равно эффекта не будет.
— Закрепим твое решение, милый. Мундштук был в моих губах, а будет в твоих. — Она довольно улыбается, оскалив идеальные зубы. Они у нее даже идеальнее, чем у людей на псикране. — Своего рода поцелуй. Жаль, в моем узилище нельзя рассчитывать на что-то более… интимное. Но так даже интереснее, да? Всему свое время, дорогой.
— Будь по-твоему, Шенна, — киваю я.
И, приложившись к концу мундштука, жадно втягиваю алый дым. Так, словно меня давно терзает невыносимый голод и только этот дым может меня насытить. Он наполняет меня, вытесняет все мысли. Внутри не остается ничего, кроме дыма. Дым, дым, дым. И когда взор мой мутится, а сознание путается окончательно, я вижу самый последний образ.
Ухмылка гагатовых губ в ореоле бронзовых кудрей.
А затем прошлое обнимает меня.

Глава 10
Барон любит тебя
Хорек. 642 г. после Падения

Вспоминай, милый. Мучай себя болью минувших лет сколько душе угодно. Только не забывай ни на секунду, что она навсегда осталась в прошлом, а в настоящем есть место лишь для меня… Вернее, для нас.
Шенна, голос в моей голове

Печь нашей хаты горяча, но не горячее отцовского гнева.
— Сними руки, Хорек, — строго прогудел отец. Голос его шершав и низок, будто весь в нагаре.
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Я послушно отдернул ладони от печки. Темные отпечатки пальцев на белой глине сразу поблекли от жара, как если бы печь хотела поскорее избавиться от моих следов. Я сжал зубы.
— Отчего же твои ладони потны, Хорек? — раздался позади хриплый смех, ввинчиваясь под самые ребра. — Мараешь печь, кормилицу нашу?
В горле пересохло, стало саднить.
— Они сами, — выдавил я. — Очаг же свят, как свято таборянство.
— Таборянин, если умысла злого не имеет, руками не потеет, — сделался чугунным голос отца. — Мокрые руки случаются у воров, зрадников и трусов. Украл чего? Предать свой табор решился?
— Ни в коем разе, — сглотнул я. Сглотнул не потому что виновен, а оттого что знаю каждое слово наперед.
— Так боишься меня, что ли? — хмыкнуло сзади.
Боюсь, боюсь, заложный подери! Как же до чертиков боюсь! Не впервой, уже проходили, но снова холодела спина и мокли ладони. Молвят, привыкнуть можно к чему угодно, но боль — другое дело. Подчас ожидание боли, знакомой по дурному опыту, только усиливает ее. И никакой привычки к ней нет.
— Молчишь? — выдохнул отец, хрустнув то ли шеей, то ли запястьем. — Ну, молчи. Рот твой меня не боится, стало быть, раз правды не раскрывает, да вот ладони, что псина в течку, сдают тебя с потрохами, Хорек… Но ответь-ка: кем прихожусь тебе?
Я опешил, услышав новый вопрос, что доселе не звучал перед печью.
— Батькой, — растерянно выпалил я.
Звякнули заклепки отцовского пояса. Истерично скрипнули половицы под тяжелыми сапогами.
— Нет-нет, ссыкливое ты отродье, — в нос дало куревом, меня замутило, — барон я тебе, а не батька. И если таборянин духом слаб, то кому его поучать, как не барону? Ты сразу родился сломленным, Хорек, жалким. Но твой барон выправит тебя, ведь таков его долг перед табором. Вышколит, вышкурит, выдернет из этой обертки настоящего мужчину. Даю тебе слово барона, слово Саула.
Я что есть мочи вжал кулаки в печное зерцало. Хотелось просочиться сквозь глину и кирпич, закопаться в угли, чтоб никто не нашел… или хотя бы устоять на ногах.
— Ничего-ничего, Хорек, — голос Саула стал обманчиво мягким, — всем ведомо, что страх лечится любовью.
Рассекая воздух, свистнула нагайка.
— А барон любит тебя!
* * *
Гуляй-град неумолимо брел по глушотскому редколесью. Выворачивал стволы гранитными лапами, буравил холмы тяжеловесным кованым брюхом, но продолжал брести, с грохотом, скрежетом. Голова его, вырубленная в камне наподобие старческой, бесшумно кричала, раззявив закопченный рот. Горб же, колючий от труб, дымом пачкал рассветное солнце, а окна рвали лес какофонией звуков.
Кузни гремели молотами, казармы — оружием и таборянской бранью, а нижние клети, где помещался скот, озверело мычали. Только горнило, средоточие плененных душ, трудилось молча: с кротким рокотом томились в нем бесы, двигая гранит и раскаляя кузни. И лишь изредка, как бы взбрыкивая, озлобленные бесы поддавали жару чрезмерно. Тогда оживал на мгновение гранитный старческий лик, и рот, черный от сажи, скалился пламенем. Поднимался над лесом вороний грай.
Птичьи крики заставили вздрогнуть, и я зашипел от боли. Куртка из зобровой кожи, грубо сшитая и еще не разношенная, скоблила лопатки при каждом резком движении, а спина еще сочилась сукровицей, и та, подсыхая, клеем липла к рубахе.
Но двигаться приходилось: табор жаждал урожая, и все как один бодро сбирались на скорую жатву, осматривая сталь и черненый доспех. Жены, одетые в цветастые туники, заплетали мужьям боевые косы, что змеями сползали с затылков. Молодым таборянам помогали матери и сестры.
Моей жене и сестрам повезло — их не существовало. Матери повезло меньше: та умерла при родах.
Сбираясь сам, я еле успевал и только-только подвязал к перчатке щит-крыло, когда появился отец. Саул вошел на плац-палубу, и таборяне зароптали. Барон был одет в рубиновый кунтуш, подвязанный клепаным поясом. У бедра неизменно покоилась нагайка, от одного вида которой зудела моя спина.
— Ну что, уроды, готовы потоптать южаков? — гаркнул Саул в угольную с проседью бороду.
Таборяне взорвались гомоном, потрясая кулаками.
Барон одобрительно тряхнул головой, и блестящая, с аршин длиной коса свесилась с его бритого черепа. Саул обвел таборян колючим взглядом, и я потупил взор, чтобы не встретиться своими глазами с его, такими же черными.
— Глушота нашептала, что южаки не шибко нас уважают, — продолжал барон, — крадутся по нашей земле, как шелудивые мыши. Думают, табор не видит дальше своего носа. Думают, здесь можно затеряться, слиться с Глушотой…
Таборяне засвистели, обнажая зубы. Барон поднял ладонь, и толпа смолкла. Ладонь у отца желтая, мозолистая и, как всегда, на зависть сухая.
— Но южаки забыли, что табор — это и есть Глушота. И слиться с ней можно единожды, — отец оскалился, — удобрив наши леса. Костями и кровью!
— Костями и кровью! — вторили луженые глотки таборян.
— Костями и кровью, — терялся мой голос в общем хоре.
Довольный собой, Саул ткнул пальцем куда-то в скопище рубак.
— Нир! — позвал он. — Поведешь уродов в бой. Сегодня ты асавул.
Черная масса таборян расступилась. Нир, сухой и узловатый, что старая рогатина, по привычке пригладил вислые усы.
— Ну и ну, барон. Уж думал, не попросишь, — ответил он равнодушно.
По толпе прошел смех. Нира поздравляли, но тот оставался скуп на слова.
— Стал быть, барон, не уважишь нас своим участием? — донеслось откуда-то с краю. Это козье блеянье я бы узнал из тысячи.
— А что, Цирон, — фыркнул отец, — тебя на коленки посадить? Страшно без барона рубиться?
Цирон сплюнул в пальцы и вытер о брюхо. Он обрюзг и зарос, что медведь в спячку. Мало того что головы не брил, так еще и взбрыкивал напоказ. Из зависти он вскипал или ради авторитета, но барон его не трогал, ведь четверть всего табора приходилась Цирону родней.
— Я-то знаю, где таборянину самое место, барон. Так-то знаю! — Прихрамывая, Цирон вышел вперед. — В сече ему место, так-то. А кто отсиживается на палубе, тот нежный становится, как молочный южак, так-то.
Толпа стала бурлить, зазвучала пестрая брань. Цирон со злорадной усмешкой приложился к бурдюку. Говаривали, он кормил своего зобра дурман-грибами, а потом пил его мочу: так якобы проходила боль в увечном колене.
— Молчать! — гаркнул Саул, изменившись в лице. — Приберегите ругань для южаков, сукины дети. Их хаять надо, а не друг друга. А кто забылся, тот свое получит, даю слово барона.
Цирон весь побагровел, но перечить не решился. Его толстая мохнатая лапа судорожно сжала бурдюк.
— А непослушных барон прощает, — вдруг улыбнулся отец. — Спесь простительна, коли налегаешь на поганки!
Плац-палуба взорвалась хохотом, и свист недовольных захлебнулся в этой волне. Сквернословя себе под нос, Цирон растолкал таборян и скрылся. Отец же что-то оживленно объяснял Ниру, тыча в кусок пергамента.
До меня ему дела не было. К счастью.
* * *
Когда Гуляй-град с чудовищным грохотом встал, вспахав землю гранитной бородой, из чрева его повалили таборяне. Всадники хлестали наподобие крови, только мглистой, живой, что меняла направление, загибалась кольцами и тут же рассыпалась брызгами, чтобы вновь слиться в единый поток.
Бородатые, в черной коже и с черными же щитами-крыльями, жестокие дикари с развевающимися на ветру косами — вот кошмар всех людей на Юге. Но еще страшнее, когда дикаря несут пять берковцев плоти, курчавого меха и обитых сталью рогов. Пять берковцев чистой злобы с кумачовыми глазами. И таковы все зобры, даже мой ничем не примечательный Храпун.
Впереди на своем буланом, седеющем старике гнал асавул Нир. Даже сгорбившись в седле, он казался очень худым. Отчего-то не делали его толще ни зобровая куртка, ни широкие кожаные крылья, укрывавшие тело от лопаток до запястий.
— Илай, дери тебя Пра-бог! — звонко вскричал Нир, склонив голову; седая коса захлопала по крылу. — Уводи правый бок своры, назначаю тебя асбашем!
Рыжекосый Илай поравнялся с Ниром, на рыжем же зобре, молодом и резвом. На плече у Илая отдыхал увесистый клевец.
— Почем Пра поминаешь, асавул? — пророкотал асбаш Илай, заглушая топот сотен копыт. — Слышу! Куда гнать?
— Через перелесок! — Нир махнул вправо. — До реки и по течению!
— Знатно, знатно! — только и ответил Илай. Высоко подняв клевец над головой, он очертил им полукруг в воздухе. Вскоре рыже-буро-черная масса зобров и их наездников раскололась надвое, и правый фланг отстал. Умчался в сухой сосняк на западе и затих.
— Цирон, Пра-божий ты выкидыш! — вдруг снова завопил Нир.
У меня свело живот, когда солнце закрыл вороной зобр Цирона. Чудовищный зобр. Гигант среди зобров.
— Звал, старик? — проблеял лохматый Цирон.
Я ненавидел его. Даже сейчас с нездоровым удовольствием я представлял, как в его тучную спину врезается южаково копье. Как он неуклюже валится с зобра. Как копыта вслед топочущих превращают его тело в кусок фарша…
— Будешь асбашем, — ответил Нир. — Уводи левый бок!
Я ненавидел его не за то, какой он таборянин. Не за то, что перечит отцу или не бреет голову…
— Давно бы, так-то! — Цирон на ходу отпил из бурдюка, обливаясь и плюясь.
— Встретимся на тракте! — вскричал Нир.
Махнув булавой над патлатой башкой, асбаш Цирон увел левый фланг. Нас осталось около тридцати, а его ватага отдалялась быстро. Но даже когда он превратился в маленькую черную точку, не больше мухи, я всё еще желал ему подохнуть. Сегодня, завтра, в следующем году — неважно.
Но лучше все-таки сегодня.
Была у меня раньше подруга, Михаль. Озорная девица с большущими темными глазами, как у совы. Все таборяне, как мальчики, так и девочки, растут вместе. Так и мы с Михаль росли вместе: в одно время учились объезжать зобров, выделывать шкуры и охотиться в лесах Глушоты. Мы стали близки, ближе, чем с другими таборянами. И подавно ближе, чем с отцом. Быть может, это и злило его? Или его ненависть ко мне не имеет под собой почвы? Я не знаю. Но когда мы с Михаль решили стать ближе… ближе, чем просто друзья… отец нам не дал.
Я помню, как он привел меня на нижние палубы, в зобровый хлев. Специально выбрал момент, когда животные паслись за Гуляй-градом. Там было грязно, до рези в носу воняло силосом и навозом. Тростник на полу был нечищеный настолько, что лип к сапогам.
— Зачем мы здесь, барон? — спросил тогда я, привыкая к темноте. В каком-то стойле мычал напуганный зобренок.
— Не догадываешься, значит, Хорек? — Отец улыбнулся так паскудно, как умеет только он, провел меня в стойло, откуда раздавалось мычание, театральным жестом отомкнул дверцу… Меня затошнило.
В куче душного сена копалось огромное нечто. Розовое, мохнатое, оно пыхтело и будто жаждало зарыться в несвежий стог, разбрасывая в стороны какие-то рваные тряпки. Тогда отец подбавил в фонаре огня — и я оцепенел.
На сене блестело заплаканное лицо Михаль. С заткнутым тряпкой ртом, с кожей белее молока, она лежала мертвецом, боясь пошевелиться, но взгляд ее был прикован ко мне. В совиных глазах не мелькнуло ни мольбы о помощи, ни какого-то подсознательного стыда, осталась лишь ошеломляющая пустота.
— Так-то, паря! — закряхтело большое мохнатое нечто. — Посмотри, как трахаются таборяне!
И это был Цирон. Потный, волосатый с ног до головы подонок, который выбрал в жены Михаль. Отец тогда сказал, что это урок, что привязанность к женщине — слабость. Но я…
— Хорек! — Крик асавула выдернул меня из омута воспоминаний. — Гляди по сторонам!
Обломанный сук чиркнул по куртке, и пришлось пригнуться. Перейдя на рысь, ватага асавула вошла под полог леса. Под копытами хрустели сосновые ветви, замшелые камни разлетались в стороны. Зобры фыркали, но упрямо перли через сосняк, взбираясь по песчаной насыпи.
— Гото-о-овсь! — протяжно заорал Нир.
Впереди забрезжил свет, и зобр асавула сиганул вперед, исчез за насыпью. Вслед за ним исчезали другие таборяне — один за другим прыгали в небытие. За холмом слышался шум сечи.
— Давай, вперед, — прошептал я Храпуну, вынимая из седельной сумки сулицу с трехгранным наконечником. — Ну!
Когда Храпун оттолкнулся от насыпи, солнце на миг ослепило меня. А следом тряхануло о землю так, что я чуть было не выронил сулицу. Впереди бушевал бой, навязанный Ниром.
На тракте рядком встали фургоны, запряженные ишаками, не меньше дюжины. А около них, теснимые разномастными шкурами зобров и черными крыльями таборян, толклись южаки. В сверкающей стали, с броскими значками и ярко-синими плюмажами на заостренных касках, они виделись чем-то игрушечным. Чем-то, что никак не годится для доброй сечи.
Справа, в голове южаковского каравана, поднимался столп густого дыма. Там бесновалась ватага Илая. Черное натекало на синее, обнимало, перемешивало и натекало с новой силой. Слева же раздался зубодробительный треск. Верно, Цирон со своими парнями обрушился на южаков с тыла, наступил синим на хвост, отрезав путь к бегству.
Битва разлилась на три стычки. Разделяй и снимай урожай — вот удел таборян.
Я ударил пяткой в бок Храпуну. Зобр с ревом влетел в прогал между таборянами и оказался в самой гуще. Один южак попал под копыта и сразу сгинул. Другой встретился с толстым лбом Храпуна и, пролетев пару саженей, глухо отзвенел по фургону.
Вокруг была каша: таборяне бились верхом, давили и секли пеших южаков. Те вопили и отступали, пытаясь сохранить строй меж повозками. Они кололи копьями, тыкали длинными клинками куда придется, взводили арбалеты… Краем глаза я заметил серебряную косу Нира. Он спрыгнул на землю и грациозно, как цапель, крутился среди южаков, размахивая одержимым мечом. Гибкий, словно плеть, по воле беса тот изгибался как мечу не положено: ходил волнами, струился по воздуху, огибая щиты. Нир часто-часто звенел о нагрудники и каски, но порой и тракт пачкал. Горячей южаковой кровью.
Однако Нир был в меньшинстве. Подняв Храпуна на дыбы, я замахнулся. Сулица коротко ухнула. Какой-то усатый южак, аж с кучей перьев на макушке, выронил клинок. Удивленно уставившись на конец древка, торчащий в паху, он рухнул под ноги асавулу и больше не поднялся. Южаки дрогнули, попятились — и старик достал второго кряду, полоснув по ногам.
Новую сулицу я метнул вслепую в ту же стайку южаков, скучковавшихся, как замерзшие воробушки. Попал или нет, я не заметил. Остатки нашей ватаги, что только спустились с насыпи, с грохотом врубились в их ярко-синее пятно. Оно ответило воплями, щедрыми брызгами, стонами и затем бульканьем, пока его не домололи в костную муку, смешав с песком.
— Брысь из сшибки, Хорек! — рыкнул на меня сосед-таборянин. Решив было возразить, я скоро передумал, когда обух его топора чуть не вмазал по виску.
Я крутанул Храпуна, и зобр выбился на открытое пространство. Склонившись за третьей сулицей, я вдруг покачнулся. Что-то, сравнимое с ударом дубины, жахнуло по плечу и теперь не давало распрямиться. Неловко изогнувшись, я разглядел блестящий наконечник, торчащий под мышкой, а за крылом — голубое оперение арбалетного бельта.
— Пса крев! — выругался я, обламывая наконечник. Под курткой становилось мокро и горячо.
Я завертел головой, прикрываясь щитом-крылом, но так и не разобрался, откуда прилетел бельт, пока не увидел синий росчерк, промелькнувший прямо перед носом наискось, в какой-то пяди от холки Храпуна.
С крыши фургона спрыгнул силуэт, белый с синим.
— Не уйдешь, — сплюнул я и развернул зобра. Пальцы нащупали на поясе кистень.
Храпун бодро прорысил по тракту и с наскоку вклинился между фургонами. Полетели щепки, у самого уха заржал ишак. Тот самый южачишко взвизгнул и, оборвав поводья ишака, шмыгнул за угол. Он петлял между фургонами, что-то верещал, но не тут-то было. Я настиг его через три повозки. Погнал Храпуна по дороге, а сам обежал с борта и у другого фургона…
«Звяк-хрясь-звяк», — отозвался мой кистень, попав в мягкое. Южак закружился на пятке, будто в нелепом танце. Плюхнулся в песок неуклюже. Задергался, захрипел. Песок окрасился в славные цвета мести. Синие перья на смятой каске стали пурпурными. Щеки мои горели, а сердце так и лопалось от возбуждения — приятное чувство! Я перевернул южака на спину носком сапога.
— Тьфу! Мозгляк вшивый, — поморщился я. Мальчишка был сильно младше моих лет. Волос что стружка, а подбородок гладкий, точно у девки. И только под носом, где стало красно от крови, что-то пушилось. Слабая добыча, даже голову забрать постыдно. Отец опять поставит к печи.
Итого полторы головы: усач с сулицей в паху и мальчишка с пробитым черепом. Две с половиной головы, если бросок наугад кого-то задел…
Но Пра-бог требует больше голов.
* * *
В хвосте каравана я встретил лишь досаду. Ватага Цирона давно разобралась с южаками и теперь лениво добивала раненых. Зря, выходит, потратил время, затыкая паклей пронзенное плечо.
— Остался кто? — как бы мимоходом спросил я у таборянина, сидевшего возле трупа.
— Из южаков-то? — уточнил тот, примеряясь, где рассечь шейные позвонки. — Не-а, всех забили. Разве что в колымаге той.
Не отвлекаясь, он ткнул в сторону последнего фургона, что скрипел и раскачивался. Возле того полукругом столпились таборяне. Он отличался от других: лазурный кузов с золотистыми узорами, бесполезные фигурки на покатой крыше… Перед резными ко́злами валялись ишаки, три или четыре туши — только по ногам считать. По ним, окоченевшим в странных позах, точно валун прокатился.
Храпун подо мной встревоженно засопел. Я вздрогнул, приметив зобра-переростка Цирона. Вороное отродье приткнулось к нарядному кузову, тяжело дыша. Окосевшими глазами оно бессмысленно блуждало по песку, а из ноздрей и пасти капало багровым.
«Дурман-грибы, — подумал я. — Переел и расшибся, бедная тварь».
Но если зобр здесь, то…
— А это у нас кто, а?! — проблеяло в толпе. Кишки мои скомкались от неприятного предчувствия, но Цирон обращался не ко мне. Пришпорив Храпуна, я медленно двинулся к колымаге, и таборяне расступились, чтобы не напороться на рога. В тот же момент асбаш, перемазанный кровью, дернул на себя дверцу фургона. Та каркнула, плюнула стеклом из оконца да повисла на одной петле. Цирон захохотал и сунул лапищу внутрь, а когда хотел выдернуть обратно…
— Сын грязной собаки! — закудахтала старуха, вцепившись ему в лицо. — Не позволю! Людоеды!
Асбаш зашипел и ударил кулаком женщине под грудь. Та раскрыла сморщенный рот и обмякла.
— Стерва, — процедил Цирон, выбросив старуху, как какой-то мусор. В кулаке его алел нож.
— Тетушка Дита! — Внезапный визг резанул по ушам.
Но старуха так и осталась лежать у колес, маленькая и жалкая в пышном ворохе юбок.
— Да-да, сучка, — Цирон слизал кровь с лезвия ножа, щеки и лоб его были исцарапаны, — теперь твоя очередь.
Он одним рывком выволок из колымаги что-то неведомое. Я было подумал, что это пуховое облако, затем — что большой лебедь. Но всмотревшись, расширил глаза. Это была девка. С волосами цвета меда. С кожей как впервые беленная печь. Тонкое, невесомое создание. Живое украшение, лучше двух с половиной добытых голов. Даже сотни голов!
— Какая ты у нас невинная, прям-таки молочная. — Цирон осклабился. — Сейчас мы тебя исправим, так-то!
Асбаш схватил девку за локоны и рывком поднял на ноги. Та закричала.
— Нет, нет! — Крик сменился плачем. — Не надо! Мой дядя заплатит…
— Тс-с-с, — Цирон сжал ей губы пальцами, да так, что лицо ее исказилось до неузнаваемости, — таборянам золото ни к чему! Дашь что другое, так-то?
И тогда я увидел ее глаза. Огромные, больше, чем у Михаль. Похожие на два янтарных диска, и еще не пустые. В отличие от Михаль.
— Асбаш, — вставил я, подъезжая ближе, — что ты делаешь с добычей барона?
Цирон резко сорвал с девчонки платье, оставив ее в исподнем. По щекам ее крупными ручьями потекли слезы.
— Кто это у нас тут клювик разинул? — проскрежетал он. — Хорек! Никак вякалка выросла?
— Барон получает всю добычу, асбаш, — пропустил я его укол. — И только барону ее делить меж равными.
— Да ну? — Он глухо рассмеялся. — Дык я только попробую, стоит ли добыча дележки. Неужто Саул огорчится, если я подготовлю ему девочку?
Таборяне из ватаги молчали, обступив нас кольцом. Видимо, они никак не могли решить, что сейчас главнее: правда боевого командира или правда барона, которого здесь нет. Чтобы придать словам веса, я подвел Храпуна вплотную к асбашу.
— Отпусти добычу. — В груди застучало, когда он оказался так близко, от ненависти вперемешку с тревогой. — Или я…
— Или что? Расскажешь папочке? — Цирон уронил девку на колени лицом ко мне. — Отпущу-отпущу… Только сперва покажу тебе, Хорек… снова покажу, как трахаются таборяне!
В голове помутилось, и взор застила пелена. В ушах мычал испуганный зобренок. Кричала Михаль. Ревела девка с янтарными глазами. Михаль с глазами пустыми. Я оттолкнулся от седла и приземлился с тошнотворным хрустом.
Сапогом о колено Цирона.
Асбаш взревел обожженным медведем, оттолкнув девчонку. Припал на больную ногу, взревел еще… И снял с пояса булаву.
— Я тебя проучу! — Он разгрыз свой бурдюк зубами, сделал жадный глоток. — Ноги переломаю!
Асбаш рубанул булавой по земле — и выбил вмятину с голову младенца. Мне снова свело живот. Сжав кистень в мокрой ладони, я пожалел о своей горячности.
Цирон бросился вперед, невзирая на боль. Я увернулся, и литое навершие булавы разнесло колымаге борт.
Асбаш прихрамывал, но плотный полукруг таборян не давал разминуться. Кистень приходилось вращать над макушкой, а не у плеча, как я привык. А Цирону было плевать: глаза его стали от грибов рубиновыми, точно кунтуш отца. Расцарапанное лицо, грива свалявшихся волос, косматая борода — если таборяне вселяют ужас в южаков, то Цирон вселял ужас в меня. Я ударил кистенем сверху вниз, но он отбил колючий шар крылом, и нипочем!
— А теперь я! — зыкнул Цирон и взмахнул плашмя.
Я отскочил вновь — и прогадал. Крыло задело за дверцу фургона, отчего я потерял целый миг. И ровно его одного хватило, чтобы булава окончила бой. Мне чудилось, я летел по воздуху много секунд. А когда упал навзничь, весь мир сжался до звезды, пылающей в боку. Тело наивного Хорька скукожилось до парочки ребер, разбитых в щебенку. Раскаленную щебенку, жгущую до потери сознания.
— А это было быстро, так-то? — Цирон торжествовал.
В глазах плыло, в ушах гудело. Единственные звуки моего нового крошечного мирка — этот безумный гуд и блеяние асбаша.
— Сначала я ноги тебе хотел переломать, ведь батенька твой барон как-никак. Просто проучить, как в тот раз с Михалкой. — Цирон, ухмыляясь, закинул булаву на плечо. — Но я передумал. Исколочу тебя до полусмерти, так-то. Чтоб лежал ничком да срал в портки, пока не сдохнешь.
Асбаш поднял булаву высоко-высоко, так, что навершие затмило солнце.
— К бесу тебя и твоего батьку, Хорек. — Цирон стал неожиданно спокоен, как сырая могила. — Курва твой Саул, и законы его курвины.
Вдруг он выпучил глаза и покачнулся. Булава выпала из лапищи, вонзившись в песок у моего уха. Асбаш повернулся медленно, как замороженный, и я увидел, как вместе с ним повернулось и копье, вбитое меж лопаток.
— Так-то… — выдавил он, но договорить не успел. Гибкий меч Нира, скачущего верхом, отсек ему голову.
Уродливой лохматой птицей она спикировала наземь. И не успело тучное тело поднять пыль, как я услышал холодный голос асавула:
— Барон любит тебя, Цирон.
* * *
Хата мерно покачивалась в такт шагам Гуляй-града. Прибитая к полу мебель едва-едва поскрипывала, сидела прочно. Только звякали фонари на зобровом жиру, да плескалась вода в кадке.
— Вот так сыпь и обматывай, — шептало кротко. — Больше ничего не надобно. Мы Пра-богом избраны: у таборян всё скорее заживает, чем у южаков. Но решишь схитрить — высечем до крови.
Я распахнул веки и увидел самую нелепую картину в своей жизни. Надо мной нависли две девицы: одна с глазами темными, точно глубокий колодец, другая — глядящая янтарем. Одну я знал давно, но воспоминания о ней комом оседали в горле. Другая казалась незнакомой, но разве так бывает в таборе?
— Очнулся, я же говорила, — отрешенно отметила Михаль, привстав с лавки подле моей постели. На ней было простое бурое платье и черный капюшон с длинным шлыком — вдовья одежда. — Как твоя плоть, Хорек?
— Ломит в груди, — честно признался я и вдруг опешил. — Цирон…
— Растаскан волками по Глушоте, как и велит закон, — сухо ответила Михаль. — А я, как велит закон, должна оплакивать своего мужа. Но ты поправишься скоро.
— Храни тебя Пра, Михаль. — Я посмотрел на нее со смесью благодарности и стыда, однако скоро отвел взгляд.
— Я ни при чем, Хорек. — Она улыбнулась, но в этой улыбке не было ничего. — Благодари Нира, что оказался рядом, а особенно барона. Это он выбирает, кого наказывать, а кого одаривать.
— Одаривать?.. — Я замялся.
— Ты, верно, ослеп, раз добычу не видишь. — Михаль толкнула незнакомку в плечо, и та взвизгнула, чудом не упав.
В больном сознании что-то отозвалось на этот визг, под ложечкой засосало. Я вдруг вспомнил то ли пуховое облако, то ли лебедя и почувствовал, что только последний мозгляк не узнал бы эти медовые локоны и кожу белее печи. Я покосился на девку и обозвал себя дважды мозгляком. Нет, печь ей в подметки не годилась, как бы нова ни была.
— И… — Я потерялся, закашлялся. — Что мне с ней делать?
— Мне почем знать? — Михаль пожала плечами. — Барон наградил тебя за честный дележ, вот ты и решай. Хочешь — сделай из нее портниху. Или посади на цепь, как забавного цуцика. Думаю, на цуцика она очень похожа: такая же милая, но бесполезная.
— Да как ты… — Южачка задохнулась от возмущения, и губы ее сжались в тонкую нить.
— А надоест — утопи в кадке, — невозмутимо закончила Михаль. — Лишний рот всегда лишний.
Южачка расширила глаза и побледнела пуще прежнего. Теперь и молоко показалось бы желтым на ее фоне.
— Разберусь, — нехотя ответил я.
— Разберешься, — кивнула Михаль и вышла.
Оставшись наедине, мы с южачкой минуту глядели друг на друга. Я — в ее янтарные глаза затравленного зверя, а она — в мои черные таборянские. Ее переодели в простецкую шерстяную тунику до колен, в какие рядили лежачих стариков.
— Ты меня убьешь? — всхлипнув, выдала она.
— А надо?
— То есть не убьешь? — Она утерла нос каким-то малюсеньким платком. Чудна́я.
— Пока не решил. — Я сел в кровати и поморщился. Ребра были туго стянуты полосками зобровой кожи. — Но будешь мешаться, выброшу в окно.
— Врешь. — Янтарь ее недобро сверкнул. — Мужчина не может поднять на женщину руку. Только если он не палач и так не решило Панское собрание, разумеется. А собрание созывают только при условии…
— Ты несешь бред, — нахмурился я. — У нас ничего такого нет и не было. Хочешь жить в таборе — живи по его законам.
— Дикарь! — Она недовольно сложила платочек уголком и посмотрела на меня свысока. — Да будет тебе известно, что пан Казимир приходится мне дядей. И когда меня не найдут на тракте, когда он поймет, где я… Он сам явится меня спасать! И приведет сюда тысячу драбличей, понял?
— И мы их растопчем, — пообещал я. — Слава Пра-богу, что наслал на ваши города коневал и все ваши кони издохли. А те, что не издохли, сделались такими слабыми на хребет, что и мозгляка не поднимут! — Меня взяла такая гордость за Пра, словно я сам раздувал моровые ветры по его указке. — Один таборянин стоит сотни южаков.
— А вот придет дядя Казимир, тогда и посмотрим.
— Пусть приходит, — фыркнул я. — А то чего ж южаки целый век Глушоту по границе обходят?
— Дикарь, — выплюнула она уже не так уверенно.
— Южачка, — съязвил я.
Девчонка зыркнула в сторону — туда, где в стол был воткнут тесак для разделки мяса.
— А если я тебя убью? — сощурилась она.
— Ну… Тебе натянут ошейник и потащат на цепи за Гуляй-градом. — Я усмехнулся. — Наутро от таких только цепь и остается. Глушота забирает.
Южачка замолчала, потупила взор и спросила, глядя в никуда:
— И на сколько я здесь?
— Навсегда, — без сомнений ответил я.
Я услышал, как протекает крыша — капли медленно, одна за другой срывались с потолка и тихо стучали о пол. Неужели в Глушоте дождь?
— На-все-гда, — по слогам произнесла южачка, будто пробуя это слово на вкус.
«Кап, кап, кап», — стучала вода. Стекая по белым, почти молочным щекам, разбивалась о скамью. Соленая южная вода.
* * *
Весна выдалась щедрой на дичь. Лоси развелись в изобилии и выедали даже зобровы пастбища. Волки же укочевали на север, не рискуя драть сохатых, заматеревших в гон.
Даже отец пребывал в приподнятом настроении. Он ставил меня к печи реже обычного, что радовало и меня, и мою настрадавшуюся спину. Но я не обманывался: должно произойти чудо, чтобы я перестал быть для него всего-навсего Хорьком.
А Глушота в чудеса не верит.
В одну из первых недель южачка спросила меня, не утерпев:
— Как тебя все-таки зовут?
— Хорек, — просто ответил я, нарезая шмат вяленой зобрятины. Уже и забылся другой ответ, который возможно дать.
Девчонка отложила мою черную куртку, которую подшивала, и закатила янтарные глаза. Латала доспех она всё так же неумело, как и доселе, зато больше не пугалась опухших пальцев и длиннющей зобровой иглы.
— Не устаю поражаться твоей прозаичности. — Она цокнула языком. — Не могут тебя звать Хорьком. Барона вашего зовут Саулом, Нира — Ниром. Даже эта девушка, от которой у меня мурашки по коже, — южачка поежилась, — зовется Михаль. А ты просто лесная крыска какая-то.
— Деды говорят, хорь может прогрызть дыру в спящем зобре и выесть его за три ночи. — Я пытался убедить не столько девчонку, сколько себя самого.
— Фу, гадость какая. Но разве возможна такая кондиция, чтобы человеку, пусть и такому дикарю, как ты, не дали при рождении порядочного имени?
— Не твое дело, — огрызнулся я. — У самой-то, поди, порядочное имя?
Она сложила руки, красные от шитья, на коленях и самодовольно выпрямилась. Янтарные глаза сделались карими под вуалью густых, странно темных ресниц.
— Констансия, — гордо проскандировала южачка. — Так звали мою бабушку, а она кровь от крови пана Леха, который, смею заверить…
— Дурацкое имя, — отмахнулся я, жуя кусок зобрятины. — Больно длинное.
Южачка вскочила на ноги, забыв про куртку, что валялась теперь на полу.
— Не моя вина, — воскликнула она, задрав маленький подбородок, — что твой интеллект настолько примитивен, раз ты не в силах запомнить такое длинню-у-ущее имя!
— Коста подойдет лучше, — прикинул я наспех. — Не таборянское, но и не нудное.
— Тупое, дикарское имя.
— Вот и будешь Костой, — я прыснул, проглотив кусок, — тебе подходит.
— Не буду.
— Тогда останешься южачкой.
— Ладно, буду Костой, — передразнила она меня, вновь закатив глаза, — но только при условии, что ты назовешь мне свое имя. Настоящее.
Попялившись на кривые ломти зобрятины, вышедшие из-под ножа, я наконец сдался.
— Брегель.
Она взглянула на меня смертельно серьезно, задумчиво сжав губы. Чтобы потом взорваться пронзительным хихиканьем. Смеялась она так же, как и делала всё прочее, — по-южакски чудно́. Крепко зажмурившись и с вечным оскалом безупречных зубов.
— Нет, — отдышалась она, — Хорек действительно звучит в тысячу раз лучше!
— Шельма, — пробормотал я под нос.
— И ты еще мое имя дурацким называл!
* * *
Середина лета. Зной пришел так же неожиданно, как и ночные грозы. Днем зобры изнывали от жары, ленились, плохо нагуливали жир. А в сумерках, измученные громом, ломали стойла на хлев-палубе. Молнии дырявили Глушоту, а она скрипела горящими соснами, курилась торфяниками, чем бередила дичь и лесных бесов.
Пастбища полыхали, и отец сделался гневливым.
Он повел Гуляй-град на север, вслед за волками, которые были тому несказанно рады. Охочие до зобрятины, они сходили с ума, покушались на всадников, получали отпор и покушались сызнова. Послав меня и парочку таборян на волчий промысел, барон никак не ожидал, что мы вернемся с пустыми крюками. Но страшно было другое: мы недосчитались одного таборенка, еще безбородого, однако охочего до жатвы.
«На южаков не взяли, — бравурничал он, — так я столько серых хвостов добуду, что в грядущий раз точно возьмете».
Таборянская живучесть сыграла с ним плохую шутку. Когда паря нашелся, волки жрали его заживо. Придушить не придушили, однако горло продырявили, оттого его крик был не громче сквозняка, гулявшего в хате. Израненный, с выпущенными кишками, он до сих пор возникает перед глазами, стоит лечь спать. Кричит, но не кричит. Разевает рот рыбой, выброшенной на берег.
Мне тогда сильно досталось от отца. Печь пришлось белить сызнова.
— Почему он так тебя ранит?! — возмущалась Коста, обрабатывая мою рваную спину. — Ты же ни в чем не виноват! Такое случается, вам просто не повезло…
— Нет никакого везения. — Я крепко сжал зубы, когда девушка коснулась спины тряпицей. — Таборянин рассчитывает только на себя и на табор. Тот малый, должно, рассчитывал на нас, а мы его подвели.
— Как будто побои что-то изменят. — Коста фыркнула, и ее теплое дыхание щекотнуло по шее. — Да не вертись ты! А вообще, думаю, барон к тебе слишком строг.
— Тише! — шикнул я. — Не дай Пра услышит кто.
— Хорошо-хорошо. — Прохладная мазь приятно успокаивала раны. — Я о том, что за эти… месяцы, — она тяжело вздохнула, — я поняла, что ты самый недикарский дикарь. Можешь себе представить? Только бы состричь эту безвкусную косу…
— Не смей! — резко обернулся я. Коса, сплетенная в тугой жгут, хлестнула Косте по лицу, да так, что та откинулась на кровать.
— Я пошутила, вообще-то. — Она потерла порозовевшую щеку. — Но ты тоже мог бы меня похвалить. Например: «Милая Коста, у тебя лучше всех получается обходиться с моей спиной! Михаль тебе и в подметки не годится!»
— Она-то здесь при чем?
— Да ни при чем. — Коста скрестила руки на груди. Шерстяная туника задралась, обнажив острые белые коленки. — Просто зачем ей приходить, когда я и сама могу? К тому же она… жуткая. — У девчонки порозовела и другая щека, и она стыдливо отвела взгляд. — И нисколечко я не ревную, если ты так подумал.
— Рев-ну-ю, — по слогам повторил я новое слово. — А как это?
Коста, как умела только она, закатила глаза, обиженно поджав губы.
— Идиот неотесанный.
* * *
Наступил священный день моего народа, праздник всех таборян — Лита. День, когда солнце достигает своего апогея и светит так долго и жарко, как может лишь единожды в году. Но таборяне не славят светило, ведь оно жжет кожу и слепит глаза, испепеляет пастбища зобров и валит пастухов, одуревших от зноя. Потому таборяне славят Литу — день, когда солнце начинает слабеть и рождается Тьма.
Когда самый долгий день года подходит к концу и ненавистное светило клонится за горизонт, таборяне со всей Глушоты собираются вместе. Девять Великих Таборов и куча таборков помладше сбредаются к нашей единственной святыне, как ползучие гады на запах падали. Мы не паломники, не святые старцы, грызущие просфоры по скитам. Тем, кто родился в таборе, нет нужды молиться, а исповедь для нас — просто смешное слово.
Но Лита — ночь дьявольская. Ночь волшбы и жертвоприношений. Ночь, когда можно всё: блуд, дурман, грызня до крови.
Колоссальные костры, сложенные из целых деревьев, жарили небо, поднимаясь к самой луне. Гуляй-грады застыли в торжественных позах, а в гранитном их хороводе сиял Палес. Титанический столб, мерцающий зеленым пламенем, был засыпан на треть черепами — волков и медведей, лосей и зобров, светловолосых южаков и узкоглазых чкудников. Вся убитая добыча подносилась ему как последнему воплощению Пра-бога на земле.
Таборяне всей Глушоты отдавались Лите, а она благоволила им самой славной ночью в году — ночью без запретов.
Когда я однажды рассказал Косте, почему Михаль такая, девчонка стала сама не своя. Постоянно тревожилась почем зря, а бывало, просыпалась ночью в холодном поту. Она уверяла меня, что всё в порядке, что виновата скверная погода, но я-то понимал: Коста боялась повторить судьбу Михаль.
А отец никогда не обещал обратного.
— Брегель, — прошептала она. — Мне здесь некомфортно.
Мы сидели у малого костра, вокруг которого, как и всюду, галдели и пьянствовали таборяне. Таборяне Саула и прочих восьми баронов.
— Давай позже.
— Чего, Хорек? — Мимо, пошатываясь, проплясал рыжекосый Илай в обнимку с молодой таборянкой. — Не дает тебе твоя южачка отпраздновать? Коли в тягость, можем поменяться!
Девица игриво подмигнула мне, высунув в разрез платья крепкое бедро.
— Не меняюсь, — покачал я головой.
— Эх, — Илай цокнул языком, — скучный ты!
— Может, все-таки найдем место потише? — взмолилась Коста, подняв на меня янтарные глаза, переливающиеся в отблесках пламени. Отказать было невозможно.
— Бес с тобой, — сдался я, снял свой нарядный, цвета спелой вишни кунтуш и постелил средь зарослей шиповника.
Коста села, вытянув стройные ноги, и похлопала ладонью рядом.
— Присаживайся же.
Я послушался, но Коста отчего-то закатила глаза.
— Что не так?
— Ты ужасно необходительный, даже для дикаря! — Она вздохнула. — Хочешь, чтобы я замерзла?
— Могу развести костер, это быстро.
Я привстал с кунтуша, но Коста потянула меня за рукав рубахи, и я сел как получилось, вплотную к ней.
— Вот же болван! — рассмеялась она и положила голову мне на плечо, так и не отпустив рукав. Медовые локоны рассыпались по моей груди.
— Ты когда-нибудь думал, что это судьба? — неожиданно спросила она. — Одному Двуединому известно, где бы я была, не окажись ты тогда… там. Я же могла быть на месте тетушки Диты, но ты не дал. — Она обернула ко мне лицо, неестественно белое, неправдиво чистое. С маленьким подбородком и крошечной горбинкой на носу, что совсем его не портила, а даже… украшала, что ли. — Почему ты не дал?
— По закону табора… — начал я.
— А еще? — перебила Коста.
— Ну, — я запнулся, — мне подумалось, что ты самое необычное, что я видел в жизни. Такая… ненастоящая. Не из этого мира. Как снег летом.
— Продолжайте, пан дикарь. — Она хихикнула, скрестив самые необычно красивые ноги на свете.
— Я тогда понял, что если не прекращу это, не остановлю Цирона, — я посмотрел на луну, словно она могла отсыпать мне нужных слов, — то до конца дней себя не прощу. Нельзя портить такие чудеса, ведь, может, другого подобного и за всю жизнь более не встретишь.
Коста приподнялась на локте и заглянула мне прямо в глаза. Стало волнительно.
— Глупо звучит, знаю, — попытался я защититься.
— Какой же ты… — Она обхватила меня за шею, и я поплыл мыслями.
Я даже не поверил, что это ее губы прикасаются к моим. Разве может существовать нечто такое мягкое? Точно пуховое облако, только лучше. Я словно весь обратился в этот момент. Мое тело ощущалось только там, где меня обнимала Коста. Мое лицо жило лишь там, где касалось ее лица. И единственный запах, что волновал мой таборянский нюх, — запах костра, смешанный с полынью и чем-то еще. Чем-то таким, чем пахла она одна.
— Что бы ни говорил твой отец, — она прервалась, заковывая меня в жидкий янтарь своих глаз, — бог, наш бог создал нас равными. Но истинно равными мы становимся только найдя себя.
Опьянев от поцелуя, я взял ее за талию и притянул к себе.
— И я, кто бы мог подумать, — улыбнулась Коста, — кажется, нашла себя только что.
— В таборе?
— Отнюдь. Всего-то целуя одного дикаря.
Мои щеки вспыхнули, но тепло внутри быстро сошло на нет.
— Только вот отец не даст тебе быть моей женой.
— Потому что я лишь добыча, да?
Я уткнул взгляд в кунтуш.
— Для меня ты не просто добыча.
Коста резко встала и отряхнулась.
— Даже прачки на меня косо смотрят, когда я хожу стирать. — Она отвернулась. — А они просто бабы, Брегель! Я хочу быть равной тебе, равной всем вокруг, а не какой-то вещью.
— Я…
— Молчи! — Она сжала кулаки. — Твой отец убивает тебя из месяца в месяц. Зовет тебя кличкой, как животное. Тебя здесь ровней не считают. А я считаю. Так чего ты все-таки хочешь?
— Нет ни единого места, где можно жить так, — повысил я голос. — Предлагаешь в глушь убежать?!
— Не в глушь, — глянула она искоса, — но на юг.
— Невозможно, — вскочил я.
Коста легким движением разулась.
— Так ли? — тихо и нерешительно спросила она, обращаясь ко мне и к себе сразу. Летний ветер шевелил ее медовые локоны, казавшиеся холодными в свете луны. — Подумай еще, — вдруг обернулась она.
Шерстяная рубашка сползла по ее телу к щиколоткам, обнажая безупречные изгибы. Она оказалась белой всюду, от пяток до длинной шеи, в ложбинке меж аккуратными грудями и даже в низу живота. Только мед волос и янтарь, как золотые мазки на печи, делали ее еще более особенной. Коста перешагнула рубаху как ненужный скарб, шагнула навстречу.
— А я помогу тебе выбрать.
Но выбор был сделан за меня.
* * *
Гуляй-град двинулся обратно на юг, вслед за кочевкой диких зобров, и я решил, что пора.
Осень была в разгаре, и Глушота плакала навзрыд. В эту ночь — прекрасную ночь! — даже звезд было не видать: небо заволокло тучами. На хлев-палубе стало сыро и душно от дождя снаружи и горячего дыхания зобров внутри.
— Хорек, — сонно позвал с лавки Меров, потирая слипшиеся веки. — Ты, что ли? Никак южачка с простыней согнала?
— Точно так, Меров, — обманчиво лениво потянулся я. — Не спится мне, вот и пришел Храпуна проведать.
— Счастливый ты, — зевнул взлохмаченный таборянин, но прикладываться на лавку не стал. — Так уж и не спится, что ли?
— Ни капельки. — Я настойчиво делал вид, что не понимаю, к чему он клонит.
— Тогда, — Меров поправил бороду, сплюснутую лавкой, — айда сменишь меня, Хорек? Видит Пра-бог, в долгу не останусь!
Я с минуту изображал колебание.
— Ай, бес с тобой! — махнул рукой. — Но чтоб утром здесь был, лады?
— Не обижу, — обрадовался Меров и тут же кинулся хлопать меня по плечу. — Славный ты малый!
«Прости, Меров, — мысленно извинился я, — и спи крепко».
Только-только таборянин хлопнул дверью, я наспех оседлал Храпуна и вернулся за Костой. Темными закоулками провел ее, укутанную в мой нарядный кунтуш и плащ, в самый низ Гуляй-града. Мы крались, как шелудивые мыши, ползли ужами и сливались с тенями. Не брезговали ни ржавыми лестницами, ни собачьими лазами. Коста держалась молодцом. Когда труба с огненной водой обожгла ей щиколотку, она чуть-чуть всхлипнула, и только.
— Когда мы выберемся, тебе больше никогда не будет больно, — серьезно прошептал я, подсадив ее в седло. И вновь поразился, какая она легкая и хрупкая. Как молодой колосок.
— Я верю, Брегель, — шепнула она в ответ. И почему-то печально улыбнулась, когда я приложился губами к коже на ее лодыжке — там, где она, прежде белая, покраснела от ожога.
Поднатужившись, я крутанул ворот. Брюхо Гуляй-града пронзительно заскрипело, и ветер ворвался в хлев через разверзшийся люк. Потянуло свежестью.
Я резво вскочил на спину Храпуну, тот засопел. Коста горячечно прижалась ко мне, обхватила намертво тонкими руками, будто созданными для объятий.
— Держись, — бросил я ей. — Путь неблиз-кий.
* * *
Половину дороги мы преодолели без происшествий. Гуляй-град так и спал, а дождь подчищал за нами следы. Осенние слезы Глушоты смазывали отпечатки копыт, прибивали к земле забористый запах Храпуна.
Когда тот самый сосняк растаял позади и мы пересекли тракт, Коста задрожала.
— Замерзла? — спросил я, силясь перекричать дождь и топот.
— Нет, — голос, ставший родным, дрожал, — просто не могу поверить, что это правда.
— Верить рано, — обрубил я, но тут же смягчился. — Вот дойдем до реки, будет можно. Там до южаковой границы рукой подать.
— Поскорей бы. — Она уткнулась лицом мне в спину. — Погоди… Слышишь?
Воздух рвался и шипел. Я посмотрел назад, и глаз мой нервически дернулся. Старческая голова Гуляй-града изрыгала пламя, возвышаясь над лесом. Живой город медленно разворачивался в нашу сторону.
— Он же нас не догонит? — запереживала Коста. — Не догонит же?!
— Он не догонит, — я прикусил губу, — а вот они — да.
В чаще затрубил боевой рожок, затем другой, третий. Рев чьего-то зобра донесся из глуши, стократно отразившись от сосен. Я пришпорил Храпуна, и он перешел в галоп.
Только Глушота знала ответ, сколько мы так неслись, без оглядки, без разбора. Кустарник царапал лицо, вода заливала глаза, но то были мелочи. Коста, кажется, вся окаменела. Ее объятия превратились в узкий пояс, бывший мне не по размеру.
Впереди зашумела вода, и не успел я смахнуть капель с век, как Храпун прыгнул. Мелководная речка Закланка, только-только набиравшая силу, вспенилась и забурлила под его плюснами. Но взобравшись по крутому берегу, зобр засипел. Он вымотался от бесконечного бега, и то было ясно. Нет, Храпун, только не сейчас, нужно лишь подождать!..
Вновь загудели рожки, уже совсем рядом. Меня пробрал озноб.
— Смотри! — Белый палец Косты казался призрачным в ночной мгле. — Огни!
Там, куда она указывала, светился лагерь южаков. Похожий на болотные кочки осоки, тот будто сам собой вырос здесь, посреди просторного луга. Лагерные шатры даже в свете далеких факелов выглядели неоправданно пестрыми.
— Ау-у-у! — что есть силы воскликнула Коста, и высокий девичий крик пронзил вязкий шум дождя. — Помоги-и-ите!
— Молчи, дура! — рявкнул я. — Мы как на ладони.
От лагеря отделилась кучка светлячков и стала скоро сокращать расстояние. Южаков десять, не меньше, мчались к нам на свежих ишаках. Вблизи просвистел арбалетный бельт. Храпун опасливо замычал.
— Не стреляйте! — взвизгнула Коста, спрятавшись за меня. Я положил руку на кистень.
Южаки обступили нас, но сохраняли дистанцию, такую, чтобы не достали зобровы рога.
— Назовитесь! — звучно потребовал один из них, с самым пухлым плюмажем. Другие всадники, с грустно поникшими от дождя перьями, наставили арбалеты.
— Это я, Констансия! — Девчонка скинула плащ, порывисто спрыгнула наземь. Ноги ее от долгой езды затекли, и она плюхнулась в самую грязь.
— Коста…
— Панна Констансия! — Пухлый плюмаж поднял факел и остолбенел. — Не верю своим глазам!
— Я тоже! — Она разразилась плачем. — Тоже!
— Но как… Откуда?! — растерялся главный южак.
— Потом, пан ротмистр. — Она с трудом поднялась, приткнулась к его стремени, всё еще плача. — Дайте своей панне забраться!
Ротмистр оживился и послушно подал девчонке руку. Та уселась позади него, обхватив руками, как доселе обхватывала меня. Тело заколотило от нового, незнакомого чувства. Должно быть, то была ревность.
— Какого беса… — только и нашелся я.
Ротмистр взялся за ножны. Прочие южаки зашуршали арбалетами.
— Панове, — обратилась Коста к ним, — дайте нам объясниться.
Южаки замерли в боевой готовности.
— Что тут объяснять?! — вспыхнул я. — Живо пересядь обратно!
Смахнув с щеки прядь мокрых волос, Коста улыбнулась той же странно-печальной улыбкой, что и на хлев-палубе.
— Дальше наши пути расходятся, Брегель, — вздохнула она. В ее глазах была… радость? — Мы слишком разные, чтобы существовать душа в душу. Я вернусь домой, где мое место, а ты… ты останешься в таборе, где место тебе.
Уши отказывались принимать ее слова. Мысли путались, сердце сжал чей-то колючий кулак.
— Нет! — Я оскалился хорьком, вырванным из норы. — Ты сама говорила, что твой бог создал нас равными!
— Я врала, — просто и честно ответила панна Констансия, совсем не смутившись. — Сейчас тебе, наверное, жутко больно, но это пройдет. Когда-нибудь ты простишь меня, ведь я поступила единственно верным спо…
— Черта с два! Всё не может быть так! Не лги, что между нами нет связи!
— А ее и нет. — Констансия закатила глаза. — Таких, как твой отец, нельзя пускать в цивилизованный мир. Такие дикари не могут жить в мире, они только разрушают.
Я начал терять терпение, ладони потели кипятком.
— Да при чем здесь Саул! Я не он!
— Пока нет, — панна поджала губы, что я совсем недавно целовал, — но скоро им станешь.
Я как завороженный смотрел на Косту, шептавшую что-то ротмистру на ухо. Тот взмахнул рукой. Звякнула скоба арбалета, краткий присвист, грудь обожгло. Чудилось, стальной шершень ужалил меня под ребро, а жало прошло насквозь, да так и осталось внутри. Я покачнулся и рухнул в самую грязь, рыча от боли.
— За панну Диту, ублюдок, — выплюнул ротмистр.
Ишаки зачавкали по жиже, и чавканье это становилось все тише и тише. Из груди торчало жесткое темно-синее оперение. А я лежал на спине и смотрел в черное, щедрое на слезы небо. Казалось, оно плачет по мне. Точно мать, которой я не знал, умывала мое горящее поцарапанное лицо. Я не кричал, не корчился от боли, не порывался встать. Храпун торопил меня, тыкаясь мордой в сапог, но я продолжал лежать. Торопиться было некуда. Для меня во всем мире осталось только это скорбное небо.
Вдруг ночь лопнула гудом таборянского рожка.
— Вставай, Хорек, — прозвучал гробовой голос где-то над, — пора домой.
* * *
Печь нашей хаты горяча, но не горячее отцовского гнева.
— Сними руки, Хорек, — строго прогудел отец. Голос его шершав и низок, будто весь в нагаре.
Я отнял ладони от печки. На ней, начисто выбеленной, не осталось ни единого темного пятнышка.
— Вот это да, сынок, — хрипло хмыкнул отец. — Наконец-то, пса крев… Ты стал таборянином!
Он не отстегнул нагайку с пояса. Не решил снимать плоть с моих костей, как бывало всегда. Отец молчал, но этого молчания — моей заветной мечты — я не слышал.
В моей голове звучали чужие слова, ее слова. «Я врала», «когда-нибудь ты простишь меня» повторялось снова и снова. А я отвечал ей беззвучно, шевеля одними губами.
Черта с два, ведь ты сразу родилась сломленной, Коста. Жалкой южачкой. Однако я выправлю тебя, таков мой долг перед самим собой. Неважно где, неважно как, но я выслежу тебя и сделаю равной себе. Вышколю, вышкурю, выдерну из этой хрупкой белокожей обертки настоящие чувства. Даю тебе слово баронова сына, слово Брегеля.
«Ничего-ничего, Коста, — выкипая от ненависти, в который раз подумал я, — всем ведомо, что ложь лечится любовью».
А Брегель любит тебя.

Глава 11
Болото памяти
Бруг. Рюень, 649 г. после Падения

В Бехровии не принято вспоминать о прошлых потрясениях: об анархии первых веков после Падения; о горном королевстве, бесславно погребенном под кладкой кварталов; о расцвете церкви Упавшего и гражданской войне. Если вы спросите старожилов, вам даже не смогут ответить наверняка, кому принадлежали руины на болотах! В этом весь менталитет бехровцев: их больше волнует судьба новой Бехровии, чем ошибки, из-за которых Старый город ныне утопает во мхах.
Онандр Роалдссон, «Путеводитель по Жемчужине гор»

Ночь приплелась на болота шелудивым псом — исхудалым, зловонным, мокрым от вездесущей влаги. Оказалось, на хвост ей наступал дождь: гостем, незваным и осторожным, постучал в замшелую крышу постоялого двора, протиснулся меж битыми черепицами, зашлепал по трухлявым доскам пола, робко и неловко. Минуту спустя он осмелел — и зарядил вовсю.
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Последним укрылся от ливня сам хозяин: сырой до нитки, он ввалился в дверь с вывеской под мышкой. «Чтоб краска не облупилась», — буркнул он, поставив дощечку у очага. Никто не решился сказать ему, что краска давно облезла, а надпись читается еле-еле.
Хозяин был слеп.
Он назвал двор Крайним, еще когда глаза что-то видели, и назвал неспроста. Это последний уголок на болотах, где пока водятся люди. Дальше — только непроходимая трясина и руины Старого города, излюбленное место тварей всех сортов. До войны, говорят, тамошние улицы не уступали по многолюдности нынешним бехровским. Теперь же в развалинах гуляет только ветер…
Мало кто осмелится залезть в болота так далеко, но вот в чем весь анекдот: мне надо дальше.
* * *
Еще утром я обивал пороги Глёдхенстага.
До тех пор я видел гремлинову башню лишь издали: с широких проспектов и в распахнутые окна масел-троса. Тогда она казалась мне высокой. Но впервые оказавшись так близко, я остолбенел. Массивное подножие Глёдхенстага, словно вырубленное из единой глыбы базальта, росло прямо из земной тверди. Витиеватыми изгибами вбуравливалось оно в главную городскую площадь Бехерплац, такую чистую, что в намытых булыжниках можно было увидеть свое отражение. У корней башни притулились всякие постройки: какая-то просторная мастерская, откуда доносился скрежет; десяток тарахтящих масел-гаражей, а чуть поодаль — здание неясного назначения с чем-то вроде пожарной каланчи на крыше. Наверное, где-нибудь в Прибехровье эти дома стали бы украшением квартала, но здесь, на фоне громады Глёдхенстага, они казались не более чем смехотворными прыщиками.
Ведь Глёдхенстаг, срастаясь из витков посередине, устремлялся ввысь. Чем дальше в небо, тем строже становилась башня. Стены ее ощетинивались острыми ребрами контрфорсов, обрастали шипами ложные арки, а зубчатые фиалы появлялись тут и там, похожие на морды змей из Сумеречных пустошей. Меж ежистыми формами и кусачими фигурами зияли узкие оконца. Мириады их рядами взбегали вверх по мрачному телу Глёдхенстага, точно выгрызенные колонией насекомых. Но самое впечатляющее находилось еще выше.
Бесчисленная армия человеческих силуэтов, застывших в камне. Статуи прочно вросли в угловатые ниши, разбросанные тут и там плотным узором. Скорбные старцы прижимали к мантиям длинные бороды, задумчиво поглядывая на Бехерплац с высоты. Мужчины помоложе, хмурые, воинственного вида, держали на плечах колючие своды. В беззвучной молитве складывали ладони сухие старухи, а тонкие девицы царственно восседали в тенистых альковах, свесив книзу босые стопы.
Когда-то лики этих статуй были красивы, я уверен. Теперь же они неразличимы. Сквозь темные глазницы и раскрытые рты, взбираясь вверх по протянутым рукам и стягивая затылки терновыми венцами, проросли уродливые прутья гремлиновых приборов. Отростки беспощадно пронзили тела статуй, расползлись вокруг пятнами металлической плесени, и теперь чудилось, что вся эта скульптурная группа — жертвы показательной казни, зверски прибитые к стенам Глёдхенстага, распятые на потеху толпе… И во славу науки, конечно.
Вереница их, обреченная на вечное страдание, тянулась к самому шпилю, такому же зубчатому, ребристому, злому, как сама башня. Утыканному странными колючками и крючьями под стать головке чертополоха — и объятому кольцом разноцветной хмари. Облако закручивалось воронкой, водило хоровод, будто шпиль манил прикоснуться к себе… Но каждый раз хмарь отступала, лишь легонько лизнув начищенный дождем и ветром базальт.
Мне удалось сбросить с себя оцепенение не сразу, да и то благодаря Двуединому. Вернее, пузатому колоколу в его соборе, который лениво отзвонил полдень. И вот, потерев глаза и выругавшись, я уже спешу к широкой парадной лестнице. Чертова лестница, ступеней в ней больше, чем глистов в брюхе помойного пса.
К счастью, канцелярия, которая мне нужна, помещается на нижнем этаже. К несчастью, нижние залы Глёдхенстага такие исполинские, что позавидует и неф собора Двуединого… если бы не тысяча затворов, делящих канцелярию на десять тысяч крохотных клеток. В каждой клетке сидит по глёдху — гремлину, по-нашенски, — и каждый грызет грибные хлебцы.
Да, залы канцелярии просто огромны, и всё равно провоняли подземными грибами, их пряным, даже чуточку парфюмерным душком. Ведь гремлин должен грызть, грызть и точить зубы, почти круглые сутки точить, лишь бы резцы не загнулись в бараньи рога.
Мой гремлин, с окуляром на глазу, тоже грызет, но мигом прерывается, стоит мне войти в кабинетик. Я встречал гремлинов раньше — в основном у порогов ростовщичеств или других заведений, где нужно много считать, — и до сих пор не могу привыкнуть к виду этих кротов-переростков. Низкие, смахивающие на морщинистые дыни с когтистыми розовыми лапками и головами без шеи, они смотрят на меня с каким-то предубеждением, прямо как наши, человеческие, толстосумы. Щуря мизерные подслеповатые глазки. Морща кротовьи носы.
— ГД-54-6… 621? — запинаясь, читаю с обрывка бумаги. — Бес ногу сломит в этих ваших лабиринтах.
Чертова канцелярщина… Проще отыскать гремлина без хлебца, чем нужную клетку по номерку.
Но моему гремлину плевать. Порывшись в ящике стола, он прикладывает к розовому горлу маленькую коробочку, нажимает на ней какие-то рычажки и… отвечает мне неестественно чистым голосом, похожим на урчание механических котят:
— Запрос ГД-54-621 обработан. Присаживайтесь, господин Шваржаг. Я, секретарь Шрёбер, ставлю вас в известность, что вашему цеховому братству назначено поручение. Если быть точным, это перевод от Белого братства на адрес вашего. Подписано господином Кибельпоттом лично. Извольте взглянуть.
На фоне можно расслышать малозаметный шум, будто крыса попискивает, но я-то знаю: это и есть гремлинов язык. Люди-кроты так и остались кротами, пусть и носят костюмы с иголочки и имитируют нашу речь. Под оберткой они — всё те же скрупулезные рудокопы, над чьими норами, как зараза, расплодилось человечество.
— Поручение? — Облегченно чешу бороду. Я-то уж боялся, опять выпишут штраф или очередной выговор за… как же там… а, «несоблюдение цеховой этики». — Что за поручение, дружище?
Гремлин недовольно шевелит вибриссами. Видно, коробит его общение не по протоколу.
— Распоряжением Глёдхенстага вам поручено обследовать топи.
У меня вырывается присвист.
— Смеешься? — Не раздумываю даже. — Уж лучше за одержимыми по помойкам гоняться, чем в Старый город. Кого ни спроси, любой тебе скажет: гиблое местечко.
Гремлин не смеется. Я не уверен, умеют ли они хотя бы улыбаться своими одутловатыми щеками.
— Ваш пункт назначения не Старый город, — пищит-урчит Шрёбер, — а земли за блокпостом Крайним.
— Да какая разница? Что то дыра, что это, — не унимаюсь. — Неужели во всей Бехровии нет мальчика на побегушках получше?
— Как следует из последних ведомостей, господин Шваржаг, вы и есть самый подходящий кандидат на поручение. — Шрёбер сверяется с ведомостью на столе. — Активные поручения у вас отсутствуют… давно. Плюс последние ведомости из цеха Хрема показывают, что работа вам не повредит.
Я уже собираюсь вознегодовать, но вспоминаю, сколько грошей просадил за эту неделю. И за прошлую. Черт, то были даже не мои деньги, их я занял у Табиты. Потом взял в долг у Строжки, а после у Лиха… Дорого же в наше время топить одиночество в крепком алкоголе. Жечь в папиросах — тоже. Но дороже всего эти чертовы таблетки от одержимости. Строжка настоял, чтобы я не налегал на цвейтопам. Но если пропил целый курс, уже трудно остановиться.
— Вы вправе отказаться, — гремлин поправляет окуляр темного стекла, — но в таком случае Глёдхенстаг будет вынужден рассмотреть вопрос вашего разжалования как цехового подмастерья до штрафной позиции цех-добровольца. А учитывая тот факт, что данное поручение является переводом от Белого братства, то…
— Ладно! — сдаюсь. — Может, лучше расскажешь уже, в чем соль?
Секретарь Шрёбер кивает. По его кротовьей мордочке хрен поймешь, что он испытывает, но я уверен на все сто: канцелярская крыса жутко довольна победой.
— Глёдхенстаг рассматривает территории за Крайним для добычи, скрэт-тэт-тэч, — Шрёберу не удается подобрать нужное слово, — торфа, именно.
— Так и добывайте! — фыркаю в бороду. — Я что, торфовед тебе?
— Проблема в том, — гремлин откидывается на спинку кресла, заложив одну лапу за лацкан пиджака, — что последняя бригада межевщиков не вернулась с рекогносцировки. Поэтому Глёдхенстаг возлагает на вас миссию выяснить, в чем причина их пропажи, и своевременно уладить… нестыковки.
— Нестыковки? Какие еще нестыковки?
— Предполагается, в пропаже виновны территориальные особенности.
— Вредители, что ль? Какие именно? — А вот это уже беспокоит. — Шишига или подмошник? Лишай-баба?
— Это вам и предстоит выяснить. Транспорт выдадут, а проводника найдете непосредственно на блокпосте.
Под столом я чувствую, как что-то потерлось о мой башмак. Смотрю, а там тваринка размером с кошку. Четыре лапы, щуплое тельце, и один-единственный глаз сверкает в темноте. И слышно только, как мелкие зубки шкрябают подошву, методично так, со смаком.
— Ты что, шрюпа завел? — усмехаюсь. — Я-то думал, вы их не выносите!
Шрёбер непонимающе морщит розовый лоб, заросший пучками серых волосков, после глядит под стол — и как застрекочет. Тонко так, часто-часто — очевидно, какая-то гремлинова ругань. Такая бурная, что даже окуляр покидает Шрёбера и закатывается под ширму. Секретарь соскакивает вниз, почти скрываясь под столом… Но слишком медленно.
— Убежал? — посмеиваюсь я.
Гремлин отвечает раздраженным писком, забыв про коробочку. Впрочем, тут и без перевода ясно.
— Подробности в инструкциях. — Шрёбер нетерпеливо подталкивает мне тонкую бурую папку. Мысли его заняты пропажей окуляра. — Получите шагоход в отделении «Бехперевозок» и выезжайте.
* * *
В «Бехперевозках» мне выписали подержанную самоходку — треногу фирмы «Вогельмир», надежную, как гремлинские часы. Я, конечно, взбрыкнул: как рулить этой махиной, если до сих пор я управлялся лишь с зобром? Местный начальник покрыл меня отменной бранью, но, увидев цеховую книжку, сжалился и всё доходчиво объяснил.
Как выяснилось, это не так уж и сложно. Не сложнее, чем в пору гона подрезать зобровы копыта. Уж не знаю, чего Вилка так выпендривается своим шагоходом, но с «Вогельмир» мы поладили быстро. Местами подернутая ржавчиной, с одной скрипящей лапой, эта характерная старушка все-таки донесла меня до Крайнего. Однако дальше идти отказалась. По обводненному щебню «Вогельмир» шла замечательно, но стоило сойти на обочину — мгновенно вязла, рычала бальзамником и кашляла горьким дымом из трубы.
А за Крайним щебня не было.
«Нерационально», — объяснили бы гремлины. И были бы правы.
Щебнем рационально посыпать дороги где-нибудь в пригороде — там нужнее, там ходит толковый люд. А в сраную глушь мы пошлем господина Шваржага, который мало работает и слишком много пьет, чтобы жаловаться на бездорожье.
Так что «Вогельмир» я оставил за постоялым двором — длинной хибарой, покалеченной вечной промозглостью. Она, завалившийся внутрь сарай и вонючий, сплошь в тине колодец — вот тебе и весь Крайний, на который со всех сторон наступает болото.
Потолки в хибаре закоптелые: здесь топят по-черному, но дым не уходит без остатка, и непослушные серые лохмы вьются вверху по углам.
В хибаре стоит марь, и я делаю глоток невкусного пива. Приходится быть начеку, чтобы не порезаться о сколотую кружку. Да и само пиво без пены и кислое, как моя рожа, пса крев… Пью я не потому, что хочу накидаться. Я пью от скуки: худое занятие лучше, чем никакого, иначе разморит.
А может, ты правда хочешь накидаться, Бруг? Ну же, давай еще по пивку! А закусишь таблеточками… Так сказала бы куртка, если б ее не затыкал цвейтопам.
Есть в Крайнем, помимо меня, еще постояльцы, режутся в кости за столиком из бочки. Двое из них — простые на вид мужики. Косматые, одеты во что попало, но вооружены качественно: один держит самострел на коленях, другой — копье у спинки стула. У обоих похожий вид, праздно-скучающий, будто время закольцевалось около стола и мужики должны играть одну и ту же партию до конца веков.
Только третий у них отличается. Ряженый в старый жакет и штаны из кожи, он пьет больше всех. Замызганная стопка с льняной водкой ходит по кругу, но ряженый льет себе вдвое. Опрокинет вторую молча — и лишь притопнет по доскам. Его высокие бродни до середины бедра заставляют меня улыбнуться.
А вот и проводник.
— Бруг, говоришь? — Он оборачивает ко мне серое небритое лицо. Впавшие глаза смотрят безучастно и слишком трезво для того, кто так налегает на огненную воду. — Знакомы будем: меня Невкусным зовут, а это парни — Радим и Габа.
Те кивают одновременно, и я не могу понять, кто есть кто.
— Невкусный? — переспрашиваю я. — А у тебя много общего с тем пивом, что я заказал.
— Ссанина та еще, — понимающе кивает он, — потому мы больше по спирту. Водка — она и на болоте водка.
— А отчего Невкусный? — скрещиваю руки на груди. — Девке какой-то не понравился?
Габа и Радим перестают играть и косятся теперь в мою сторону. Кости так и замерли в кулаке одного из них.
— Водилась у меня девка, и всё ей было по вкусу — жена называется. Умерла, правда. — Невкусный даже бровью не ведет. — С кличкой всё проще… Нехай Габа расскажет.
— Я-то? — кашляет Габа. Тот, что с ослиными зубами и большой родинкой под носом. — Это чичас барин наш Невкусный, а тадыть егерем был…
— Егермастером, — ворчит Радим, чей лоб испещрен оспинами, а щеки заросли бакенбардами. — Всё ты путаешь, дура.
— Гузну слова не давали, — обижается Габа. — Ну да, егермейстером был, а то. Дело тадыть за горами было, когда еще в княжествах револьнюции не случилось. Мы барину служили: я шкуродером, стал быть, а Радим того… собачником.
— Собачник — твой батя, — Радим оскорбленно харкает на пол, — а я псарь, шельма.
— Как хезало ни назови, всё одно будет, — философски парирует Габа. — Дык вот! Дело было после охоты. Надыть нам с Радимом как-то было вернуться в сторожку, чтоб собак и тушки уволочь… А барин остался в лагере куковать — силки расставить, кажись. Возвращаемся, а его нету! Только кровавая дорожка куда-то в кусты, а оттудова — к старой штольне.
— И что, умер-то барин? — усмехаюсь я.
— Чи шо? — крутит у виска Габа. — В штольне и лежал! Вышло-то как: на барина упырь сиганул. Подрал его, гнида, изрядно — без слез не глянути. Уволок уж к себе на рудник, в гнезде уложил… А жрать не стал!
— Оттого и Невкусный, — вставляет свой грош Радим.
— Всё так, — подтверждает серое лицо. — Сказку послушал, теперь сам давай.
— Сапожки твои привлекли, дружище, — начинаю я издалека, — не промокают?
— Не жалуюсь, — отрешенно отвечает пока-не-проводник. — Для этой смежди в самый раз. А ты-то, дивлюсь, не туда собирался. Вон, на самоходке приехал, курточку легкую надел…
— А кожа-то годно сдублена, поди бычья. Почем куртец отдашь? — щурится Габа, что с копьем у плеча. — Айда за полкроны?
— Ишь загнул! За половину! — снова харкнул Радим, поправив самострел. — Возьму за целую крону и стопку горилки.
— Не продаю, — обрубаю я. «Разве за пачку цвейтопама», — предательски свербит в мозгу. — Я здесь по конкретному делу, вообще-то. И куртка мне для него нужна.
Габа с досадой бросает кости, Радим пыхтит в бакенбарды что-то неразборчивое.
— Так и иди по своим делам, — вздыхает Невкусный, — и у нас есть дело.
— Мне нужен кто-то, кто отведет на болота.
— Ты уже на болотах. — Невкусный смеривает меня немигающим взглядом.
— Мне, дружище, надо дальше, — улыбаюсь безрадостно. — А у тебя, гляжу, обувь подходящая. Тропы знаешь?
— Может, и знаю, — уклончиво отвечает он. — Но на болота не поведу.
— Плачу серебром. Много.
— Ты, наверное, не понял. — Невкусный наливает себе водки. — Мне в той штольне упырь оба соска отгрыз. Наживую грыз, скотина, чтобы болью моей напитаться. А я потом его выследил, лапы переломал и все зубы щипцами повыдергивал.
Невкусный опрокидывает рюмку, притопнув по доскам. Где-то под полом шуршат потревоженные шрюпы.
— Я к тому, что я не трус, Бруг. Знаешь, как вопит упырь, когда ему угли в живот зашиты? А я знаю. Но подыхать в трясине мне нельзя, дело еще не доделал. Мы тут человека ищем.
— Ого, да вы прямо с ног сбились! — Я теряю терпение. — Давай-давай, пей. Может, хоть дно бутылки найдешь!
В уголках глаз начинает мутиться — чувство, знакомое до одури. Скоро затошнит, зачешется во лбу, а в голову полезет всякое. Но помогает желтая шайбочка цвейтопама — лучшее спасение от негодования и дурных мыслей. А главное, от приставучих бесов.
— Не тебе меня осуждать, — отводит глаза Невкусный. — Я хоть таблетки не глотаю, как некоторые.
Я фыркаю и ухожу.
Бесполезные обмоченные тюфяки. Приросли уже к стульям задницами, как грибы какие-то. Да пусть хоть стухнут здесь, мне-то что? Три куска старого перепревшего…
— Эй, — окликает меня Невкусный, — ты поспрашивай леперов.
— Сам знаю, — не оборачиваясь, буркаю я. Я, который о леперах и не думал.
Оказалось, леперы сгрудились в конце хибары, их не меньше двадцати. Перемотанные бинтами с ног до головы, они кипятят и сушат протертые повязки в котлах, и этот круг непрерывен.
У одних леперов гноятся культи, у других — лица под холщовыми мешками с прорезями для глаз. Есть еще несколько третьих — неподвижные живые язвы, чьи бинты не успевают просохнуть. У леперов не различить мужчин и женщин, подростков и стариков. Все они — какая-то однообразная буровато-серая масса крови, обрубков и грязной марли.
Леперы городские — чуть ли не образчики добродетели: с хворыми нянчатся, с бродягами, с сиротами… Нет, они тоже выглядят худо. Мертвенно-бледные или с желтыми белками глаз, сухие, как жерди, или с грудной жабой, с печеночным фетером изо рта… Я знал, что в леперы идут безнадежно больные. Но леперы Крайнего, самые безнадежные из безнадежных, пришли сюда доживать.
Гремлины поставляют в Крайний обозы: с едой, водой, тряпьем. Приходит даже ароматическое масло в аккуратно законопаченных горшочках с клеймом Глёдхенстага. Но гремлины просчитались: у леперов нет женщин, кто оценил бы подарок, как нет и мужчин. Зато вся их братия пахнет теперь одинаково: проказой, дерьмом и ладаном.
Меня привлекает одна леперка. Наверное, потому что я смог определить пол. Это обычная бабка, только слишком измождена и одета в лохмотья. Ее голова навсегда склонилась набок, скошенная неведомой старческой болезнью, но на фоне прочих она просто пышет здоровьем. Не изгибая шеи, старуха ловит мой ищущий взгляд и подзывает крючковатым пальцем.
— Не бойся, милок, мы не заразные, — скрипит она сухой искалеченной ивой. — Всяк рад своей болячкой поделиться, да ни один не может. Разве што укусит до крови, хе-хе.
— А ты не выглядишь умирающей, — подхожу я.
— Чего ж? — В складках морщинистого рта прячется улыбка. — Жизнь токмо и есть что умирание.
— Тогда твое умирание поприятнее, чем у этих, — киваю в сторону стонущих.
— Шфельгин хоть и божештво недугов, но болячки шлет не из злобы. — Старуха поднимает палец кверху. — Одному знак дает, шоб жил иначе… Другому — што на том свете заждались. А мне вот, покамест ишшо молодкой была, в детках отказал.
— Повезло. Дети жутко тупые.
— Молодой ты, милок, — машет рукой, — и глупый. Янто для себя решила: покуда на ногах стою, буду сирым помогать. Кажный нонче сам себе господин, так и ты по-своему решай… А уж по совести Шфельгин рассудит!
— Да-да, с нетерпением жду, что же он там нарассуждает. — Я делаю шаг назад, когда какого-то лепера начинает тошнить. — Э-э-э, у меня вообще вопрос был.
— Янто догадалась, милок, што ты не якшаться со мной хошь. — Старуха перхает, как заглохший бальзамник «Вогельмир». — Спрашивай. Чем смогу помогу.
— Мне на болота надо, — как же осточертело пояснять заново, — дальше за Крайний. Местное мужичье об этом и слышать не хочет, вот я и думаю… Вашему брату ведь нечего бояться.
— Нечего, — моргает старуха. — Дак средь нас все бездельники в лежку лежат. А нележащие — тех в крайний путь провождают.
— И кронами тебя не соблазнить, конечно?
— Не тот ужо возраст, шоб деньге радоваться, — ностальгически вздыхает она. — А вот пойду я с тобой, милок, а они што? Тут жеж такая петрушка случится… Не могу я, милок, уж прости старую.
— М-да, — морщусь я, — какой двор деловой! Все либо заняты, либо не видят ни черта, либо при смерти.
— Каков есть, — пожимает она плечами. — Да ты пожди денек, из Бехровии обоз прийти должон, авось прибудет и тебе помочник.
— Ночевать? Тут? — Нервно улыбаюсь. — Спасибо, бабка, удружила.
Но делать нечего. Либо в угол завалиться и проспать сутки, пока шрюпы глодают ботинки, либо напроситься игроком в кости. Но возвращаться к мужичью — всё равно что признать поражение. Нет уж, не дождутся. А спать… Лягу, как припрет. Не хватало еще час ворочаться, давясь гнильем и ладаном.
Прислонившись к дверному косяку, зажигаю сигарету. Пока не кончится пачка, буду курить. А потом… Потом будет потом.
Я делаю первую тягу, наполняя рот дымом, — и резко вдыхаю в легкие. Крошечные яды всасываются в кровь, тело слабит — и ощущаешь неожиданный покой. «Забей на трудности, — сказала бы куртка. — Предоставь это куреву!»
Жаль только, что сигарета не доведет до болот.
— Кто курит? — Слепой хозяин поводит носом, как древний сторожевой пес. — У меня курить запрещено.
— Шутишь? — возмущаюсь я, чуть не роняя сигарету изо рта. — Какая разница? Здесь же пасет, как у Шфельгина под хвостом!
— Не шучу. — Хозяин мотает головой. — Кури на улице и мокни. А хочешь в тепле курить — плати бальзамом.
Упрямый козел всю плату бальзамом берет, а потом продает втридорога.
— Сколько?
— Одна папироса — одна квинта. — Он поводит белесыми глазами из стороны в сторону, словно видит мою пачку насквозь и пересчитывает сигареты. — Две папиросы — две квинты.
— Да это ж грабеж, — сплевываю я. — Уже целый незель за пиво отдал. Или мне до города на своих двоих топать?
— Хочешь тут торчать, соблюдай правила, — тыкает он пальцем левее меня. — А то ж я констеблей вызову. Уже были прецеденты.
— Ну-ну. — Я открываю дверь, но задерживаюсь на полпути наружу. — А пиво твое, кстати, — ссанье.
* * *
Когда я выхожу наружу, дождь уже кончился. Осталось только мокрое послевкусие, что оседает на губах нотками стоячей воды и разбухших веток, склизких под отпавшей корой. Только распогодилось, и в воздухе уже зудит болотная мошкара. В глаза лезут крошечные мушки, охочие до соленых слез, а вокруг шеи жадным роем пищат комары. Жирные и ленивые, не то что городские, они даже не уворачиваются от шлепков. Зато если один такой впился, надолго запомнишь его треклятый носик.
— Сейчас вы у меня получите, кровососы шельмовы… — злорадно бубню я, доставая из кармана шприц. «Блохогон-200: с нами не кусают», — обещает надпись на ампуле.
Один болезненный укол в вену на изгибе локтя, и вот отрава уже течет в моей крови. Отбросив пустой шприц, я стою какое-то время, прислонившись к стене. От дымлиста и так слабит, а в паре с «Блохогоном» вообще наполняет голову вяжущей мысли одурью… Зато гнус побрезгует грызть старину Бруга.
Зажав недокуренную сигарету в уголке рта, сворачиваю к останкам сарая, туда, где между ввалившимися бревенчатыми ребрами скучает «Вогельмир». Спряталась под куском брезента, замаранным жирными пятнами бальзама. Долго тебе еще здесь ржаветь, сиротка! Если боги милосердны, погрустишь одну ночь. Но боги те еще сволочи, уж поверь мне, никчемному одинокому пьянице. Коста меня бросила, но ты-то точно дождешься. Тебя, в отличие от живых, можно отключить, не боясь за то попасть в казематы.
Ладно, заберу саквояж, докурю сигарету — и обратно куковать. Черт! Долбаный фонарь, вроде горит, а не видно ни зги. Можно было и не снимать этот хлам со столба, только в саже перемазался…
— Дяденька!
Мое сердце, напичканное таблетками, готово остановиться. Саквояж почти выскальзывает из рук, а его содержимое испуганно-железно брякает. Что может быть хуже ночи на болоте? Только детский голосок ночью на болоте.
— Дяденька! — повторяется снова. Прямо за спиной, пупырчатой от мурашек.
Я делаю над собой усилие, чтобы обернуться, и с руганью отступаю назад, по щиколотку увязая в грязи. Передо мной стоит ребенок, мальчик лет десяти. Потасканная шубейка так ему велика, что рукава волочатся до колен, а макушка торчит из воротника уж очень несуразно, будто детскую голову привинтили к телу коренастого шрюпа. Русую лохматую голову с большущими глазами, как у внезапно проснувшегося сычика.
— Надо завязывать с цвейтопамом… — шепчу себе под нос. — Сгинь, гребаный морок!
Я крепко зажмуриваюсь, но когда разлепляю веки снова… мальчишка еще там, разглядывает меня во все свои глаза-блюдца.
— А что такое «цапля-пам»? — озадачен паренек. — И зачем с цапелем завязывать?
— У меня крыша едет? — обескураженно хмыкаю. Кажется, теперь и глаз дергается.
Мальчик заглядывает мне за плечо.
— Тут нет крыши, — взвешенно отвечает он. — Сарай уже давно поломался.
С пару секунд я молча смотрю на мальчонку, а он на меня. Я пытаюсь понять, что это меня так пришибло, препараты или пиво со спорыньей, а паренек… Не знаю, думает ли он вообще и может ли он думать, если всё это плод моего воспаленного разума. Ведомый каким-то сиюминутным порывом, я хватаю малого за плечи и трясу, да так, что голова у него начинает угрожающе болтаться.
— Меня-а-а-а, — балаболит он, — ука-ча-ча… е-е-ет!
Я прекращаю, нащупав под шубой хрупкое теплое тельце. Да и пахнет он как-то очень по-настоящему, мокрым котенком, что ли.
— Ты серьезно живой? — спрашиваю я первое, что приходит на ум.
— Живой-живой! — заверяет тот, держась за лоб. — Зачем тормошишь?
— Ну, э-э-э… — теряюсь. — А что бы ты сделал? Дети по глуши не шастают, тем более ночью.
Мальчишка шмыгает носом и делает не по годам серьезное выражение лица.
— Представился бы. Папа говорит, так правильно, когда кого-то не знаешь. — Он слегка медлит, но затем уверенно протягивает мне руку, вернее, рукав. — Меня Лешко звать.
— Ну, допустим, Бруг. — Я пожимаю маленькую ладонь. Она оказывается на удивление горячей: ну еще бы, столько меха-то.
— Бр-р-руг, — повторяет он, как бы разучивая. — Словно рычит кто. Бр-р-р-у-уг.
— Да-да… — закатываю глаза. — А Лешко звучит как «мешок». Или «вершок».
— Ты дурачок? — спрашивает он без намека на шутку. — Папа говорит, это хорошее имя. И мамочка тоже так считает. А вот про Бр-р-руга никто так не говорит!
— Ладно, дружище… — Я оглядываюсь по сторонам. — А родители-то где твои, малой? Бросили?
— И ничего меня не бросили. — Лешко обиженно кутается в воротник. — Папа на работе, а мамочка дома. Мы дальше живем. Через воду надо идти, идти… Поэтому к нам в гости никто и не ходит, а жалко…
— В смысле «дальше»? — недоверчиво щурюсь. — За Крайним?
— Ну да, — пожимает плечами Лешко. — Мамочка говорит, мы там живем, потому что ей нельзя сухим воздухом дышать. Она начинает сильно кашлять, и ей становится плохо.
— Постой-постой, малой! А кучка занудных дядек здесь недавно не проходила? — Я поднимаю фонарь, указывая на щебнистый тракт. — По дороге, имею в виду.
— С лопатами?
— Именно, дружище, — не верю своему счастью.
— Проходили! — кивает Лешко. — Мы их видели. Мамочка тех дяденек почти до дома проводила, звала на чашку кавы, но они не зашли… А обратно, дивится, другой тропкой завернули.
И, похоже, не дошли. Или кто-то еще по дороге пригласил их на званый ужин. Возможно, им даже предложили участие в супчике дня, но уже без права отказаться.
— А меня ты сможешь туда довести, малой?
— Могу! — охотно соглашается Лешко, возбужденно почесав в затылке. — А на чашку кавы зайдешь?
— Посмотрим, что твоя мамочка скажет, пока папа на работе, — фыркаю я. — А ты тропы точно знаешь?
— Обижаешь, — задирает нос Лешко. — Я здесь как цапель хожу! Как цапель-пам! Только вот…
— Денег клянчишь, паразит? — Лезу в карман за мошной. — Так бы сразу и сказал. На вот, вырастешь — на девок потратишь.
— Нет, ты точно дурачок, — присвистывает Лешко. — Я другое сказать хотел, Бр-р-руг.
— И что же?
— Не тормоши меня больше!
* * *
Траурные согры остались позади, но строй черных ольх еще долго шептался за спиной. Скорбно вторили им дебри крапивы, из последних сил тугими стеблями хватаясь за штаны, пока тоже не скрылись в темноте, помятые башмаками.
Под подошвой теперь хлюпает вода, и кривые затюканные ивки склонились над ней, непрозрачной в тусклом свете луны. Тонкие прутики веток поникли к самой болотной глади, будто умирают от жажды, но не могут напиться.
Когда я оступаюсь, а под стопой ехидно хрустит кизляк, вода хлюпает уже и в башмаке. Сначала ощущение такое, будто опустил ногу в теплую ванночку — казалось бы, терпимо, даже приятно. Но стоит сделать шаг — и башмачная жижа приходит в движение, холодными слизняками сочится между пальцами.
Да, проходчик из меня наипаскуднейший. Бреду по-черепашьи, бранясь и проклиная все растения мира. А Лешко, этому маленькому везучему засранцу, всё нипочем. Ужаленным козленком тот скачет с кочки на кочку, и каждый его прыжок — новая насмешка над моей самоуверенностью. Иногда я молюсь в сердцах: «Поскользнись, шмякнись же!» — но шмякаюсь сам.
— Хватит с меня, малой, — цежу сквозь зубы, счищая грязь с фонаря. — Ты точно издеваешься. Теперь-ка Бруг будет проводником, а ты — рулевым.
— Как хочешь!
Он что, совсем не расстроился? Неправильный какой-то ребенок. Ничего, вот сейчас увидит, как я хорош, и соплями захлебнется от осознания своей бесполезности!
Мы меняемся местами, и я беру прежний курс. Ступаю опасливо — туда, где больше травы, а не жирной перегнойной каши. Методика моя неказиста: прощупать носком — переставить ногу — порадоваться, что в мире существует твердая земля. Затем повторить.
— Плевое дело! — хмыкаю я. — Да в толчке утонуть проще, чем здесь!
Это работает ровно до тех пор, пока я по колено не ухожу в трясину. С мерзостным таким сосущим звуком. Ну, хотя бы саквояж не промочил.
— Ты тоже не знал! — с бессильной злобой гляжу я на Лешко. — Сам бы провалился, пса крев!
Лешко только пожимает плечами и невесомой походкой перебегает ко мне.
— Травку-муравку видишь? — тыкает он в три листка у меня под носом. — Мамочка ее вахтой называет. Видишь вахту — дальше не ходи!
— И ты только сейчас это говоришь?! — Я пытаюсь высвободить башмак, но болото уже заявило на него права и всё глубже пропихивает в свою беззубую глотку.
— Сказал рулить, я и рулю! Провожает же про-вод-ник, — Лешко, верно, считает меня слабоумным, — а проводник теперь ты. Сам сказал!
Вдалеке слышится вой. Похоже на собаку, только очень большую и очень-очень тоскливую. Вой этот холодным ножичком проходит по хребту: собак здесь, думаю, отродясь не водилось.
Похоже плачет жалобница.
— Хочешь снова быть проводником?! Да пожалуйста! — Я отважно шаркаю ногами, но лягушка из меня выходит такая же, как из грязи молоко. — Только вытащи меня, пса крев!
Лешко протягивает мне мертвый ивовый стволик с таким довольным видом, что этой же палкой хочется его треснуть. Так и светится, поганец.
* * *
Через час я уже мечтал дать ногам отдых. Через два — отрубить их к чертям или по крайней мере перетянуть каким-нибудь жгутом, чтоб не чувствовать больше этого нытья в икрах. А мальчишке хоть бы хны, словно вообще не устает. Он, конечно, не тащит с собой саквояж, да и фонаря у него нет… Но это же просто ребенок, откуда столько энергии в этой человеческой личинке?
— Эй, малой, — я готов сдаться, — долго нам еще переть?
Вот бы разуться и проветрить скукожившиеся пятки. Щиплет так, словно кожа отслоилась и норовит найти другого хозяина.
— Немножко еще! — оглядывается Лешко. — Одна малюсенькая немножечка!
Хотелось бы верить, но как-то не получается. Впрочем, за всю дорогу я слопал столько цвейтопама, что не удивлюсь, окажись всё это путешествие бредовым сном. Забавно будет, если я на самом деле в Крайнем, валяюсь в каком-нибудь особенно вонючем углу, да еще и в обнимку с леперкой. Смертельно больной, но с добрым сердцем. А пятки обглодали шрюпы, оттого так и чешутся.
Я испытываю облегчение, когда наступаю на что-то твердое. Если поскрести башмаком по этой чудесной твердости, можно даже немного… почесаться, да, детка! Но радость быстро улетучивается, когда я понимаю, что всюду твердо. Сдерешь слой пухлого мха вперемешку с подстилкой — и увидишь гранитные плиты, выеденные кислым дождем.
— Какого черта, Лешко? — Я угрожающе машу фонарем. — Ты куда меня привел?
Мальчишка вздрагивает и резко оборачивает ко мне испуганные глазища.
— Туда, где мамочка живет…
— Да ну?! — рычу я от негодования. — А по-моему, это сраный Старый город!
Опустив фонарь у корней издохшего дерева без кроны, обломанного посередине, я сдираю с него слой коры. Она выжрана ковром лишайников и отходит легко, как плохо приклеенные обои… Потому что это совсем не кора. Какая-то зеленая слизь, что гаденько комкуется, если растереть между пальцами, и под ней — выщербленная колонна, бывшая когда-то идеально гладкой.
— Куда ты привел меня! — Это не вопрос, это требование. — Отвечай!
— Лешко послушный мальчик. — Вжав голову в плечи, он отступает спиной вперед. — Я просто не хочу расстраивать мамочку!
Мальчишка весь как-то сжимается, словно становится вполовину меньше. Я ускоряю шаг — и, к удивлению своему, замечаю, что его колотит дикий озноб.
— Иди сюда, быстро! — Я подхожу ближе, чтобы схватить его за плечо. — Тебе придется всё объяснить, паршивец.
— Да ну? — Он вдруг вскидывает голову, и я давлюсь упреками, которые хотел высказать. На пол-лица у мальчишки желтеет один-единственный глаз. Я тянусь к саквояжу — тут же, почти рефлекторно, — но не успеваю даже щелкнуть застежкой: Лешко подносит палец к губам. — Тс-с-с…
И тает в воздухе. Мгновенно, без чудес и превращений, как исчезает солнечный зайчик, стоит зашторить окна. Меня сразу окутывает кромешный мрак. Спасает только узкий серп луны, но светит он жалко. Я смотрю туда, где оставил фонарь, однако там лишь темнота. Вдруг слышится хруст битых стекол — и полумесяц на секунду выхватывает маленькое лысое нечто.
Вдалеке снова воет собака, зовет и плачет, да так, что впору пожалеть. Но собак здесь быть не может, и поэтому страшно вдвойне. Оттого, что это вовсе не пес. И оттого, что на жалобницу тоже не похоже.
Боковым зрением я замечаю свечение, холодное и ровное. Оно доносится с той стороны, куда меня вел Лешко, или как его теперь называть? Свечение исходит от пруда правильной четырехугольной формы, поросшего по углам куртинами белокрыльника. Вода в нем на удивление чистая; кристальная, я бы сказал. Наверное, сквозь нее можно увидеть облупившуюся мозаику пола, если б не то свечение.
— Чертовщина какая-то…
Повинуясь внезапному импульсу, я снимаю башмаки. Свежий мох приятно холодит сопревшие стопы. Я заношу одну ногу и касаюсь неестественно голубоватой кромки… И тут же отдергиваю, крепко сжав зубы.
— Ледяная, пса крев.
Меня пробирают мурашки, от кончиков пальцев ноги до темечка. Изо рта вот-вот повалит пар. Бассейн приходит в движение, бурлит колдовским варевом, и в самом центре темнеет мутное пятно. Что-то поднимается со дна, и та жалобно воющая собака уже не кажется мне такой страшной.
Я откатываюсь от плитчатого бортика и одним махом распахиваю саквояж. Сую руку внутрь, наматывая на предплечье Цепь. Теперь-то я буду готов! О-о-о, сейчас ты не застанешь Бруга врасплох, одноглазая падаль!
На поверхность воды вырываются большие белые пузыри, и из пены медленно растет неясный силуэт. Лешко, лишай-баба, шишига — плевать, переломаю тебя, как Невкусный упыря.
— Констансия?!
Широко разинув рот от удивления, я рассматриваю изящные изгибы ее тела. Крутые бедра, узкая талия, которую я столько раз сжимал в ладонях… Мед волос, стекающий по груди до живота, интригует, точно я впервые вижу ее без одежды. И эти до боли знакомые глаза цвета сосновой канифоли и гречишного меда, темные, бездонные, как этот бассейн, глаза моей женщины. Бывшей женщины.
— Давно не виделись, Брегель.
Я так скучал по этому голосу. Он чудится кротким, но есть в нем такой чарующий, тайный рокоток… Он не для всех, только для Бруга. И что-то внутри меня, злое, изгаженное препаратами и бессонными ночами, заводится заново, вибрацией отдаваясь в ребрах.
— Коста… Чтоб я сдох, Коста!
— Мы наконец-то встретились, а ты собрался умирать? — Она улыбается одними глазами. — Как прозаично. И так на тебя похоже… пан дикарь.
Мое черное сердце готово вырваться наружу — пролезть по горлу и вывихнуть челюсти, но выпрыгнуть навстречу беглой южачке. Ее душа необъятна, как эти гречишные глаза, и я всегда буду возвращаться за ней. Я счастлив. Впервые за столько лет по-настоящему счастлив, но всё же…
Не до конца.
— Ты не она. — Голова кружится. Эти слова просто самоубийственны. Какого черта ты сам себя душишь, Бруг?
— Как прискорбно… — Коста и отвечает совсем как Коста. Вернее, как чертова Констансия. — И что же меня выдало?
— Ничего. — Я сглатываю. — Всё идеально…
– Почти идеально. — Она убирает прядку медовых волос за ухо. — Но ты всегда был против моих маленьких милых обманов… Так чем я тебе не угодила? Не так оделась? — усмехается ядовито.
— Будь ты вправду моей южачкой… — Я делаю над собой усилие. — Бывшей южачкой. То смотрела бы с ненавистью и страхом. Как жертва на насильника.
— Не угадала, значит… — Она театрально вздыхает. — А я думала, людям нравятся счастливые концовки.
— Вот сейчас очень похоже, — скалюсь я. — Такая же эгоистичная сука, как моя Коста. С чувствами играешь, значит? Вы, нелюди, любите имитировать настоящие переживания, только вот выходит погано. Трудно, наверное, когда эмпатии у тебя не больше, чем у табуретки?
— Как тривиально! — Ну просто ее копия. — Давай, расскажи мне, что самообман — это плохо. Или про твою пресловутую прямоту. Все вы, таборяне, одинаковы. Саул, Михаль и, конечно, ты, Брегель, — последнее слово крюком впивается в мое сердце, — такие бесстрашные, прямолинейные! А стоит задеть вас за живое, сразу прячетесь в ракушку.
Она звонко хихикает, прикрыв ладонью гаденькую улыбочку.
— Хватит. — Я брякаю Цепью. — Покажись.
— Неудивительно, что девочка сбежала от тебя… — кривит она губы. — А ведь я просто хотела начать нашу встречу… с приятных воспоминаний.
Бассейн вдруг меркнет, как мой фонарь. Вся вода теперь поросла ряской, а бортики липкие от зеленой слизи, что так легко катается в комки. Лже-Констансия подмигивает напоследок и растворяется в сизой дымке. А когда та рассеивается, я вижу огромный живой шмат плоти. Покрытый водорослями и уродливыми пупырками, он надувается и опадает, как зоб жабы-переростка. Из туши торчит тонкий стебелек, а на нем — желтое глазное яблоко. Его по-козьи квадратный зрачок направлен точно на меня.
— Интерес. — Бесстрастный волнообразный голос звучит у меня в голове. — Так лучше?
На туше чудовищным червем извивается пасть, напоминающая толстый складчатый шланг. В такт пульсациям тела она то обнажает, то снова прячет крошечные острые зубки, которыми напичкана изнутри. Но твари, я уверен, пасть нужна вовсе не для разговоров.
— М-да, ты, конечно, та еще ублюдина, — заявляю прямо. — Зато честная.
— Удовлетворение, — соглашается тварь. — Готов продолжить беседу?
— Беседу? А как же подраться и помереть прямо здесь, чтобы мухи отложили яйца в наших трупах? Предупреждаю: во мне столько таблеток, что тебя ждет несварение.
— Смех. — Чудовище как-то по-своему выражает эмоции, объясняя их словами. — Мы не из тех, кто упивается насилием. К бессмысленному насилию склонны разве что упыри… И другие двуногие.
— Только ли? — фыркаю я. — Сомневаюсь, что гремлинова бригада просто заблудилась.
— Сожаление. — Глазной стебелек поникает. — Люди оказались непредсказуемы. Убивали Нас, только завидев. Бессмысленное насилие. Нам пришлось завести их в трясину… Скорбь.
— Ох уж это всё объясняющее «пришлось»! Да и кто эти «мы», о которых ты говоришь? Ты и Лешко? — Я смотрю по сторонам. — Куда он делся, кстати?
— Мы — это Мы.
Из пасти-отростка звучит утробный гуд. Я напряженно сглатываю, когда отовсюду ему вторят нестройные повизгивания. Вокруг, куда дотягивается сияние луны, желтеют огоньки. Как беспокойная масса светлячков, они копошатся и шуршат в болоте, окружив меня кольцом.
— Шрюпы, — приходит озарение. — Я-то думал, они не умнее крыс.
– Мы не умнее крыс, — подчеркивает чудовище. — Нам и правда не нужно многого, только созидать и собирать память о жизни других. Коллекционировать. Они — шрюпы, как ты говоришь, — Наши мужья, Наши сыновья, а Мы их мать и жена.
— Кажется, это называют инцестом. — Меня передергивает, когда я представляю шрюпову брачную ночь.
— Безразличие. Вам не понять Нашей природы и Наших мотивов. — Туша возбужденно ерзает, взмучивая заросший бассейн. — Но вы можете принять Нас, как Мы приняли бедного детеныша.
— Лешко? Приняли в желудки? Съели малого, сволочи.
— Разочарование, — булькает чудовище. — Детеныш заигрался, застрял в жидели. Мы пробовали его достать, но только умирали сами. Слишком нехорошее место. Он простоял в воде три ночи — нельзя даже согреть, накормить. Мы смогли только принять его, вместо холода и гангрены. Прочитать его голову и запомнить, каким он был. И научиться создавать его для других, читая их головы.
— Так он тоже видение?! — Не могу поверить.
— Согласие. Твоя голова слаба от лекарств, было просто показать тебе Лешко. Мы рады, что смогли поделиться памятью о нем.
— Как благородно! Ну-ну. — Мне трудно поверить в такое самопожертвование. — Утопила ты его, паскуда, как и бригаду.
— В тех людях было зло. А Лешко совсем другой. Невинный.
— Нет-нет-нет! — Я обвинительно тыкаю в тварину пальцем. — Врешь. Он же вытащил меня из трясины!
— То был Наш сын, Наш муж. — Зубастая пасть харкает слизью. — Лешко обволок его, чтобы ты не испугался. А остальное — ощупь, тепло тела, запах — придумал твой мозг.
— Как и Косту…
— Как и Косту.
— Но на кой черт? Не понимаю. — Разобраться в ее намерениях мне, видимо, не суждено. — Зачем вообще меня сюда притащили? Дали бы сдохнуть, как котенку в ведре, и всё тут.
— От тебя есть польза. — Чудовище взволнованно надувается. — Народ глёдхе не оставит нас в покое, пока не достанет турф. Слишком много, слишком неглубоко и слишком хорошо горит, когда сухой. А ты можешь сказать им, что турф достать невозможно, если вернешься.
— А не проще вам подыскать себе новое место для… коллекционирования?
— Безысходность. Это нарушит баланс: мало места и много соседей. А здесь я ращу Наших сыновей и Наших мужей. Мы не должны уходить и не хотим.
— В общем, мне и для тебя побыть мальчиком на побегушках? Черта с два.
— Утомление. Может, ты не хочешь вернуться в муравейник глёдхе?
На самый край бортика прыгает шрюп. Костлявый и чахлый, с непропорционально большим черепом на тонкой шейке, он похож на ребенка-рахитика, только с огромным желтым глазом на пол-лица. Но стоит моргнуть — и шрюп обрастает шубой, его глаз растекается надвое, а скользкая лысина уже и не лысина вовсе — густая шапка русых волос.
— Лешко! — с непривычки вскрикиваю я. — Кончай с этими фокусами!
— Я провожу дяденьку обратно! Можно, можно? — Морок смыкает ладони в умоляющем жесте. — Ну пожа-а-алуйста, дяденька Бр-р-руг!
— А мне-то какой прок, подруга? — фыркаю я, не обращая внимания на иллюзию мальчишки. Шенна как по указке ускользает в рукав куртки. — Лучше замочу тебя прямо здесь, и не таких громадин убивал. А дорогу… Думаешь, Бруг такой идиот, что сам ее не отыщет? Смелое заявление для одноглазого мешка потрохов.
— Уступка, — булькает тварь. — Мы сделаем тебе подарок. В знак наших благих намерений…
— Какой, к бесу, подарок?! — вскипаю я. — Торфа мне в карманы накидаешь?
— Огорчение. Мы покажем тебе ту, кого ты так стремишься отыскать.
— Надеешься купить меня моими же старыми воспоминаниями? Это я и сам могу. — Сплевываю в бассейн. — Что-то мне подсказывает, не обязательно убивать всех шрюпов, подруга. Достаточно расправиться с их маткой, — зло усмехнувшись, я командую Шенне приготовиться, — так что…
— Страх, — содрогается пупырчатая туша, замотав глазом по сторонам. Волнообразный голос звучит теперь гулко, отдаваясь испуганным эхом. — Мы видим, как много боли ты несешь. За тобой вереница мертвых. Как много незаписанных историй, утраченных знаний… Но Мы знаем больше всех них! Много больше!
— Не знаешь ты больше, а только больше врешь, — выдыхаю я, глядя на нее исподлобья. — Все вы, хоть твари, хоть люди, готовы высрать любую бессмыслицу, когда виснете на волоске от смерти. Твоя ложь с тобой в этой же вонючей луже и потонет.
— Отчаяние. Дай Нам шанс!
— Твой единственный шанс — сожрать меня. Только, боюсь, этот циничный ум тебе поперек горла встанет…
— Констансия здесь, в Бехровии, — гремит в голове. — Мы видели ее глазами Наших сыновей, мужей! И покажем тебе!
У меня перехватывает дух, когда в мысли врывается бессвязный сонм образов. Гардероб, ломящийся от пышных платьев всех цветов радуги. Медовые локоны, рассыпавшиеся по кремовым перинам. Откупоренная бутылка вина. Красное полусладкое из виноградников Аргалии, два полупустых бокала. На одном отпечатан след губной помады. По другому скользит палец, пробираясь от чаши к хрустальной ножке… Мужской палец.
Черная, беспощадная злоба ревущим потоком врывается в мозг. Слепая ревность, что голодный зверь, грызет насланные образы, впечатывает их в стенки черепа. И они, как наскальные рисунки, навсегда врезаются в кость.
— Даю тебе минуту. — Скрипя зубами, я приказываю Шенне подождать. — Но если ты солгала мне… Если вновь играла на моих чувствах, хитрая сволочь…
Раздается свист, рассекающий вязкий воздух болот. Чудовище-мать взрывается криком так, что закладывает уши. Ею овладевает какое-то слепое бешенство: она барахтается, бьет телесами по воде, а шрюпы носятся в замешательстве, суетливо привставая на задние лапы.
Я замечаю что-то пестрое под пастью чудовища. Что-то, к чему оно тянется зубастым отростком — и никак не может достать. Оперение бельта.
Новый свист разрубает ее неистовый рев, и Мать уже скулит от боли.
Я оборачиваюсь и не могу поверить своим глазам: на меня шагает Невкусный. Всё с тем же лицом, серо-непроницаемым, он размахивает кабаньим клинком, калеча и разрубая шрюпов пополам. Хрясь — чернильная кровь и ошметки осыпают жадный до влаги мох. Шварк — новые мазки украшают кирасу на его груди, видавшую виды, но блестящую от жира и воска.
— Где мой сын? — надломившимся голосом спрашивает он, прикончив недобитого шрюпа. — Я слышал! Ты кричал про Лешко!
— Слухайся барина. — Из темноты выныривает копье с насаженной одноглазой головкой. Следом появляется Габа. — Он в гневе страшон.
Чудовище всё скулит, беснуются ее отпрыски-самцы, и я с трудом могу перекричать всю эту какофонию страха, агонии и непонимания.
— Остановитесь! — Я вскидываю руки, словно сам утопаю в трясине. — Вы, шельма, не знаете, что творите! Она… — Меня сковывает ледяной ужас. Не от кабаньего меча, не от копья, но от возможности опять потерять Косту, так и не отыскав. — Тварь знает про Лешко! Да послушай же, пса крев! Она знает про…
«Про Косту», — хочу закончить я, но проглатываю слова.
Невкусный проходит мимо — и меряет меня долгим взглядом. Безразличным, разбитым и, кажется, выплаканным. Я отвечаю ему своим, беспомощно дрожащим, но поневоле ежусь, когда в ноздри бьет вонь льняной водки. Не потому, что мне неприятен запах перегара, просто почудилось на миг, что от егеря осталась одна скорлупа, выеденная скорбью и мукой неизвестности.
Этот человек свое прожил. И доживает лишь темной решимостью, бессмысленной и беспощадной.
— Прав я был, что заподозрил неладное. — Огонек тлеющей самокрутки освещает жесткие бакенбарды Радима. Он затягивается без рук, ведь держит меня на мушке самострела. — В ночи пошли за тобой, точно разбойники какие. — Псарь говорит невнятно, хоть и не щурится от дыма. — А ты ишь… с нечистью спутался, паскуда.
Обернувшись к Радиму, я не вижу схватки, но слышу творящийся там хаос. Похоже на звуки скотобойни, самой негуманной из всех скотобоен. Только топчется рядом Габа, гоняя одноглазых копьем.
— Вы ни черта не знаете, — резко бросаю я. — Эта тварь, может, и выглядит хуже некуда, но она не трогала Лешко. Он сам…
— Брешешь! — Радим обдает меня крепкой горечью махорки. — Еще слово, и будешь новой дыркой брехать. Шрюполюб выискался…
— Барин! — вздрагивает вдруг Габа, оттопырив губу. Выражение у него такое, будто привидение встретил. — Чавой с тобой?! Барин! Не стой столбом!
Бывший шкуродер перехватывает копье как для атаки и исчезает позади.
— Куда?! — Радим сплевывает окурок. — Дурья башка, стоять!
Я тоже оборачиваюсь, чтобы увидеть Невкусного, замершего посреди горы изуродованных трупов. Меч его полуопущен, черный от крови, а сам он смотрит прямо на чудовище. Внимательно, не отрываясь, будто страшный ведьмин яд парализовал всё его тело. Чудовище-мать плоха. Один бок ее как-то сдулся и стал протекать, и она, припав на лапу, полулежит на берегу. Хотела сбежать, но не доползла? Заступилась за мужедетей, но не сдюжила?
— А знаешь, — озлобленно шипит Радим. Его, кажется, дико раздосадовало, что в бою случился перерыв, — некогда мне тут с тобой возиться. Застрелю, и дело с концом.
Я снова смотрю на псаря и замечаю, что желтые огоньки роятся у него за спиной. Переминаются, шуршат, но не рискуют напасть, как бы ждут удобного момента.
— А коли спросят, скажу, что рыпнулся, — улыбается он. Зубов у псаря не хватает, и слюна брызжет сквозь щербины. — Ты только не дергайся: не хочу курточку испортить.
— Барин, очнись! Чаго оторопел? — нервически причитает Габа. — Лады-лады! Сам тварюгу вскрою!
Я оглядываюсь снова — и округляю глаза. Кажется, время замедлилось.
Вот Габа делает шаг к чудовищу. Тяжеловесно переставляет ноги, меняет хват для меткого тычка. Мужик разевает рот в беззвучном кличе, и острие копья движется вперед и вверх, прямо к немигающему козлиному зрачку. Напряжение лопается чужими сухожилиями, фонтаном хлещет кровь.
И Габа, точно пьяный в стельку, валится в пруд.
Срублен одним ударом с разворота. Точным, хирургическим… Взмахом кабаньего клинка.
— Какого… — охает псарь.
И я, ошеломленный не меньше, вскидываю кулак с Цепью. Челюсть Радима хрустит, тренькает самострел, и щеку обжигает раскаленным железом. Радим падает на одно колено.
— Кулва! — Он сплевывает зубы в ладонь. Псарь смотрит на них с таким замешательством, словно и не подозревал об их существовании. Он переводит на меня взгляд, озверело ширит ноздри… И бросается вперед, широко раскинув руки. В правой ладони его тускло блестит шкуродерный нож.
Я отскакиваю в последний момент, и тот самым острием чиркает по куртке.
— Култку залко, — картавит Радим, ухмыльнувшись еще щербатей, чем прежде.
— Вали к своему дружку! — рявкаю я и замахиваюсь кулаком. Псарь не отпрыгивает, а кидается мне в ноги. Он думает, раз у него нож, кулак ему не страшен. Но Шенна в размахе соскальзывает с моей руки и тяжело, стальным хлыстом рубит Радима по спине, изогнувшись по собственному желанию. Псарь сдавленно охает и прыгает прочь. Его изгаженный сапог встает вровень с краем каменной площадки. А чуть дальше в трясине нерешительно роятся десятки желтых глаз.
— Цепотьку достал, Блуг? — Радим морщится, по-разбойничьи перекидывая нож из руки в руку. — Не помозет!
Оттолкнувшись от камней, он больше не прет напролом. Делает шаг вперед — и отскакивает в сторону. Я не шевелюсь. Тогда он повторяет движения — и я, блефуя, тоже отступаю вбок. Руки мои раскинуты в стороны, положение шаткое… Идеальный момент, чтобы заколоть доверчивого Бруга ударом под грудь.
Тогда Радим меняет направление — и делает выпад вперед. На рябой морде сияет победный оскал. Но держится он недолго: Шенна, свернувшись змеей в ладони, выстреливает ему в лицо. Вскрикнув, псарь отступает назад и вновь касается сапогом края площадки.
— Х-х-хана тебе! — бешено шипит он, размазывая по щеке вытекающий глаз.
И я быстро, наотмашь луплю его Цепью. Радим сгибается пополам, оступается — и падает в болотную жижу.
— Нет, выродок, — зло хмыкаю я, — это тебе хана.
Радим поднимает взгляд, страшно выпучив единственный уцелевший глаз. Он рычит от мучительной боли, но кое-как встает на четвереньки. Губы его трясутся, пустая глазница истекает кровью, однако Радим всё не сдается. И резко, с каким-то волчьим отчаянием выдергивает из грязи нож, не замечая, что творится позади.
— Хлен те…
Лавина шрюпов накрывает псаря с головой. Человеческий вопль тонет в гомоне живой желтоглазой массы. А когда лавина разбивается о мертвое тело и струится прочь, уже не веришь, что это пятно когда-то умело играть в кости. Теперь это мясная каша, свежее удобрение для неприхотливой болотной зелени.
Меня всего колотит. Пальцы по привычке тянутся в карман, за цвейтопамом. Но пачка пуста, и руки цепенеют в одном положении. Я — поломанный манекен Бруга. Шагоход, у которого пусто в бальзамнике.
* * *
Ночная тишь стрекочет сверчками, поет осмелевшими лягушатами. В пруду лениво плавает нечто мешковатое. У мешковатого нечто нет головы.
— Она показала мне моего мальчика. — Голос Невкусного бесцветен и слаб. — Дала увидеть, как всё было. Пообещала, что мы будем вместе.
Края пореза на щеке стянуло, и теперь мне трудно говорить.
— Это ведь иллюзия. — Слова здесь излишни, но рвутся наружу. — Просто картинка в твоей, Невкусный, голове.
— Игнатом меня зови. — Егерь отворачивает лицо и замолкает. — Я начал его забывать, понимаешь? Думал, если искать постоянно, жить в Крайнем… Но память — подлая стерва.
— Понимаю, пса крев, — отвечаю я, думая о Косте. Теперь Игнат кажется мне отражением: тем, кем стал бы Бруг, если б Шенна не подновляла ему память. Человеком без будущего. Призраком, живущим воспоминаниями.
— Почему… — спрашиваю вдруг. — Как с Лешко это случилось?
— Я смалодушничал, — сдавленно признается Игнат, избегая моего взгляда. — Соврал, что мама теперь живет в лучшем месте. Что, когда он подрастет, мы поедем к ней и будем снова жить втроем. Ляпнул еще: «Далеко-далеко за болотами». — Егерь кусает губы. — Он был храбрым мальчишкой, но как объяснишь, что мамку респы забрали? Что забили ей… гвоздь?
Со дна бассейна поднимаются пузыри. Где-то там древнее чудовище зализывает раны, пока смертные болтают о своих мимолетных жизнях. Для нее мы мотыльки-однодневки, яркие, но скоротечные.
— Шрюпова Мама пообещала найти парней в моих воспоминаниях, — говорит Игнат куда-то в сторону. — Я дам ей меня прочитать, и тогда Габа будет здесь, с нами. И Радим тоже.
Только вот никакие видения их не вернут. Просто очередная уступка, сделка с совестью.
— Она обещала и мне кое-что, дружище, — признаюсь я. — Показать, где видела одного человека. Ты можешь ее как-то… позвать?
Игнат отрицательно качает головой.
— Я сильно ее порубил. И появится она, думается, нескоро. — Он вонзает здоровенный меч меж каменными плитами, поросшими мхом. — Я тоже хочу увидеть сынишку, страсть как хочу… Но Мама слаба, я почти не слышу ее голоса. — Игнат с какой-то почти одержимой надеждой заглядывает мне в глаза. — А ты слышишь, брат?
«Мы не покажем тебе ее, — рваные фразы простреливают голову насквозь. — Не сейчас. Нельзя. Сожаление. Но ты ищешь не ту, кого потерял».
— Нет, не слышу, — вру я, сцепив челюсти. Взгляд Игната тускнеет.
«Не ищи ее, — волнообразно проносится в мыслях. — Не ищ-щ-щи».
Мне становится не по себе. То ли от горечи несбывшихся надежд, то ли от ее слов. То ли от злости на себя самого, что я такой доверчивый дурак… Пса крев.
«Тоска. Сожаление и боль».
— Мама, значит? — меняю я тему.
— Молвит, ее настоящее имя нам не выговорить. По крайней мере человеческим ртом.
У обломанной колонны, поросшей лишайником так густо, что не отличить от сухостоя, ждет человечек. Это мальчик лет десяти, в драной шубейке с чужого плеча, лохматый и русый. Он машет мне издали, понукая возвращаться.
Мальчишку вижу я один.
— Я не горжусь тем, что сделал. — Игнат прерывает молчание.
— Ты сделал это ради того, что любишь. — В голове возникают гречишные глаза Констансии. — Не мне тебя осуждать.
* * *
Новое утро — и вот опять я в канцелярии Глёдхенстага. Залы здесь из камня, такие исполинские и чистые, что хибара Крайнего умрет от зависти. Если уже не умерла от жадности хозяина и вечной сырости топей. Как оказалось, не всем идет на пользу свежий болотный воздух. Радим и Габа могут подтвердить.
— Запрос РГ-37-248 обработан. Присаживайтесь, господин Шваржаг. Я, секретарь Шрёбер, ставлю вас в известность, что…
— Газы.
— Прошу прощения, что? — Гремлин растопыривает усы. Без окуляра он теперь всегда кажется чуть потерянным, как если бы только-только встал с кровати.
— Ваших межевиков убили топяные газы, — устало отвечаю я, казенным карандашом отколупывая от подошвы грязь. — Случился выброс, и все задохнулись. Да уж, дружище, сам еле выбрался.
— Вы уверены, господин Шваржаг? — Шрёбер озадаченно роется в своих бумажках, почти утыкаясь в стол морщинистой мордочкой. — Скрэт-тэт-скри… Действительно, колебания эмиссии за последний год вызывали некоторые опасения в отношении безопасности изысканий. Но тем не менее…
— Целое болото задохнувшихся межевиков и всяких тварей поменьше, — настаиваю я. — Я даже привез обглоданную голову одного, хочешь посмотреть?
Я демонстративно сдвигаю защелку на саквояже, запачканном вусмерть. Изнутри сочится сладковатый запах мертвечины от останков Габы, погрызенного шрюпами.
— Нет, это излишне, — поспешно останавливает меня Шрёбер, морща розовый нос. — Будет достаточно ваших письменных показаний. В данном случае вы располагаете кредитом доверия: сегодня утром пришло рекомендательное письмо от господина Кибельпотта на ваше имя. Распишитесь здесь и здесь… Да, именно.
— Мы закончили, надеюсь? Ну же, обрадуй меня, дружище.
— К вам у Глёдхенстага вопросов нет, господин Бруг. Дополнительные бумаги будут присланы для дооформления на адрес цеха. Сбор останков перепоручат леперам. — Гремлин оттискивает на папке красную печать. — В том случае, если это признают рациональным.
— Кстати, а старина Бруг сможет позволить себе ту самоходку, когда ему заплатят? — Я задумчиво чешу бороду, развалившись на стуле. — Ту, что выдали?
— Шагоход марки «Вогельмир», модель Б-4 2-й вариации находится на списании, — нехотя отвечает Шрёбер, подшивая в папку исписанные листы. — Уточняйте в отделе «Бехперевозок». И пока мы не закончили, господин Шваржаг, позволите вопрос для медицинского вкладыша?
— Попробуй, — зеваю с кажущейся безучастностью.
— Какова природа вашей ссадины в области скулы?
Я касаюсь пальцем подзажившего пореза — прощального подарка от Радима.
— Препараты, — многозначительно отвечаю я. — Будешь налегать на цвейтопам, приятель, еще и не так поранишься.
Я перевожу взгляд выше, на край затвора, откуда наблюдает крошечный зверек. Тихий, недвижный, желтоглазый. Шрюп, грызущий окуляр темного стекла.

Глава 12
Иллюзия мести
Бруг. Рюень, 649 г. после Падения

Однажды вам предложат сладкую падь, или слядь, как ее называют зависимые. Отказывайтесь без раздумий! Городская легенда гласит, что создатель этого состава долго экспериментировал на своем обидчике, надеясь довести эффект до идеала, а последствия употребления сделать незначительными… У него не получилось. Попробовав слядь дважды, от нее уже невозможно отказаться, и ныне бехровские трущобы кишат наркоманами. Поверьте, это зрелище для сильных духом. Автор сего путеводителя с трудом сдержал срамной позыв к рвоте, впервые увидев этих несчастных.
Онандр Роалдссон, «Путеводитель по Жемчужине гор»

Холодное бехровское солнце уже клонится к закату, а результатов как не было, так и нет. Рестораны и модные дома Белого квартала, кабаре и бордели Торгового… Из тех мест, куда меня пустили, ни намека на Констансию. Я даже вернулся в Прибехровье, стал вынюхивать по притонам и пивнухам, но и там меня вежливо попросили исчезнуть. Вернее, вытурили пинком под зад раз или два… Не больше трех точно.
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Моя пожилая тренога с подергиваниями ковыляет по переулку. Единственной фарой вычерчивает в вечернем сумраке силуэты прохожих, угрожающе порыкивает на них бальзамником. А когда те боязливо вжимаются в пыльные стены домов, чинно проходит мимо, виляя ржавым крупом.
— Дядька Бруг, а может, ну это всё? — Лих ерзает на заднем сиденье старушки «Вогельмир», и протертая обивка жалобно скрипит. — А то меня, ну, уже стыд берет от твоих «медовые волосы» и «глаза цвета сосновой канифоли». Ты там чего, девчачьих романов начитался? И что такое эта канифоль вообще?
— Твердая смола, дружище, — вздыхаю я, разворачивая самоходку на проспект Расовой Дружбы. «Вогельмир» скрежещет подбитой ногой, кашляет облачком черного дыма и неуклюже вписывается в поворот. — Она такая… между рыжим и карим.
— Дык и говорил бы: рыже-карие глаза! — Лих подпрыгивает, когда самоходка оступается на дорожной выбоине. — Вот заладил-то со своей канифолью…
— Потому что рыже-карий — это не то, балбес, — огрызаюсь я. — Канифоль — она где-то между, а не то и другое сразу.
— Ой, да иди ты. — Парень обиженно скрещивает руки на груди. — Тоже мне, художник выискался, в цветах он разбирается! Только вот проку от них никакого. Так лучше давай объявления расклеим? Типа «пропала женщина, такие-то волосы, такие-то глаза»…
— Ага, конечно, — фыркаю я, постучав пальцем по рычагу, — чтобы ее спугнуть? Единственное преимущество старины Бруга как раз в том и есть, что никто о нем не знает. Если спалюсь, она мигом на дно заляжет, дружище, и черта с два ты ее выкуришь, как Мякиша. Она, чтоб ты знал, ужасно хитрая. — Сжав папиросу между зубами, запаляю ее от раскаленной скважины бальзамника. «Прикуриватели семьи Левкой, — хвастается надпись, покрытая слоем копоти, — кури одной рукой!»
— Нам бы, дядя, закругляться пора. — Лих отмахивается от папиросного дыма. — Кибельпотт не будет ждать, когда ты со своими делами кончишь.
— Пса крев. — Я стряхиваю пепел на соседнее сиденье. — Уже пора, что ли?
— Ну да типа. — Лих с озабоченным видом разглядывает окурки, которыми усеян пол самоходки. — Ты же помнишь, куда нам?
— Как же, забудешь тут… — Я вдавливаю кнопку бардачка, приткнувшегося справа от рычагов, и он, как по команде, выплевывает ворох пустых картонных коробочек. На каждой крупными кричащими буквами отпечатано слово «Цвейтопам». — Черт! Лих, дружище, а ты не видел мою цеховую книжку?
— Ты мне ее сам отдал, когда пошел в ту дыру наводить справки. О своей «медоволосой» и «канифолеглазой», — ехидно смеется Лих, хлопнув себя по оттопыренному карману бриджей. — Кстати, дед же запретил тебе пить эти таблетки!
— А Бруг и не пьет. — Бардачок не захлопывается, как сильно им ни стучи. — Со вчерашнего дня. Да и, знаешь ли, по башке он сильно бьет. Так что теперь я Бруг-трезвенник. Никаких зависимостей, вредных привычек и всё такое.
Признаться, я и сам стал замечать за собой нездоровую тягу к желтым шайбочкам. Я глотал их чаще, чем пил воду или говорил «пса крев». Последней каплей стал обнищавший кошель, и когда я начал клянчить взаймы даже у Вилки, Строжка всерьез обеспокоился. С тех пор я не принимаю цвейтопам… Вернее, медленно иду к этому.
— Никаких зависимостей? Ну да! А дымлист, дядя? А спирт?
— Я же сказал «трезвенник», а не «святоша», — поправляю я, выплюнув окурок под ноги. — Или предложишь мне и воздухом теперь не дышать?
«Вогельмир» по-старушечьи крякает, сбавляя ход. Дойдя до масел-стоянки, она с сонной медлительностью, враскоряку пытается прошмыгнуть на незанятое место.
Наконец самоходка встает под деревянной вывеской, выполненной в виде большущих лихо закрученных усов. Накренившись набок, уперев сбитую ногу в бордюр, машина напоследок пыхает дымом и гасит фару. Брехливый рокот бальзамника сменяется остаточным повизгиванием несмазанных сочленений, и я отжимаю масел-рубильник.
— Курва, — Лих отмыкает заднюю дверцу и спрыгивает на землю, — и как тебя до сих пор констебли не остановили? Водишь ты погано, дядя. У тебя ж даже шоферской карточки нет!
— Плевать. — Я выкручиваю масел-рубильник и прячу под сиденье, чтоб никто не уволок «Вогельмир». — На кой черт мне карточка, если водить самоходки — призвание Бруга?
Вдруг со стороны соседнего шагохода доносится презрительное фырканье.
— Какое убожество. — Вилка ловко, словно акробат, перемахивает через дверцу стального зверя. Привалившись спиной к полированному боку своего «Карникеля» цвета оливки, она скептически осматривает меня и мою старушку. — А что, вы удивительно подходите друг другу! Что ты, что твоя тренога — уродские посудины, прогнившие изнутри настолько, что смотреть тошно. — Девчонка встряхивает головой, и инеистые волосы, собранные в высокий хвост, гладят борт «Карникеля». — Впрочем, твою треногу можно разобрать на детали. Хоть от кого-то из вас есть польза…
Сегодня Вилка одета во всё черное. Узкие штаны до самых щиколоток, мягкие туфли и блуза со скромным вырезом. На плечах у нее — дорожный плащ цвета мокрого камня.
— Я смотрю, ты успела соскучиться по Бругу за день. — Когда я переношу вес на подножку, «Вогельмир» пугающе раскачивается. — Могла бы просто чмокнуть в щеку, подруга!
Вилка показывает мне оскорбительный жест, а Лих спешит встать между нами. Он, видно, намеревался вытеснить повисшее напряжение громадиной своей личности, но получается так себе. В своих клетчатых бриджах и багровом жакете под неизменным винным плащом он похож на красногрудого зяблика.
— Эм… ну, э-э-э, как дела, сестра? — Он суетливо двигает руками: то упирает в бока, то скрещивает на груди, а затем просто прячет в карманы. — Все уже внутри типа? А ты чего тут?
— Наши уже внутри, да. Белые сволочи тоже. — Вилка бросает на меня взгляд исподлобья. «Помню каждый твой косяк», — как бы говорит он. — А я решила подождать здесь своего непутевого братца. Да и нет у меня желания смотреть, как Билхарт, это убожество, поливает грязью свинушей и вытирает ноги о тетю.
— Он вас провоцирует, подруга, — как бы невзначай отвечаю я, пересчитывая оставшиеся папиросы. — Ты слышала: ему нужен только повод.
— Думаешь, я не понимаю?! Я не дура! — шипит Вилка, теряя показное спокойствие. — Потому-то я не вогнала ему бельт меж глаз, а торчу здесь!
— Тихо ты, тихо! — шикает на нее Лих, озираясь по сторонам. — Не дай Хрем тебя услышат… Мы сейчас с дядькой Бругом внутрь пойдем. Ты с нами? Справишься?
— Не знаю, братишка. — Она пожимает плечами, глубоко вздохнув. — Лучше я здесь побуду, всё равно от меня там ничего не зависит. Да и Хорху надо дождаться: нечего ему мозолить глаза этим расистам.
— Если что, присоединяйся, — дружелюбно улыбаюсь я во все свои таборянские зубы. Ну, кроме сломанного клыка. — Выпьем по стаканчику, и всё наладится!
— Утопись, убожество, — отвечает она и сразу отворачивается, всем своим видом давая понять, что незаметное пятнышко на обшивке «Карникеля» для нее намного важнее.
Лих тянет меня за рукав куртки. Но прежде чем он затаскивает меня в корчму под усатой вывеской, я успеваю ощутить себя последним идиотом.
* * *
Полутень и теплые блики очага. Огромная рыбина на вертеле, капающая жиром; бычья голова на стене. Наигранный писк бабы-патронши, которую ущипнули за зад. Довольный гогот бородатого детины. В заведении так людно, что яблоку негде упасть. За низкими столиками теснятся работяги. Одетые в то же, во что и всегда, — рубахи и комбезы, поросшие заплатами, — они озорно рубятся в кости или в очередной раз поднимают кружки. У многих уже заплетаются языки, и порой чей-то длинный сбивчивый тост прерывают забористые проклятия с соседнего стола.
— Опять пара шестерок, жулье сраное… Кости, поди, шулерские! — доносится от мужиков.
— Хреновому игроку всегда кости не те.
— Ну да! Поди, свинчатку в костяшки залил, вот и гребешь гроши лопатой.
— А ты хлебало завали и играй. Чай, без портков остаться ссышь?
— Ах ты… Ну, держись. Ща раздену до жопы, жена за порог не пустит!
В проходах не протолкнуться от душной массы выпивох. Одни честно ждут очереди, чтобы промочить горло за стойкой, другие нетерпеливо высматривают свободные табуретки. А третьи, самого жалкого вида, облизывают зал вороватыми взглядами, надеясь выцепить недопитое пиво или забытый кошель на столе.
— Э, смотри, куда прешь! — раздается у самого уха, когда я пробираюсь к стойке. В нос бьет кислый запах рвоты. — Тут порядки имеются!
— Иди мамаше своей пожалуйся, — отвечаю я, толкнув грубияна плечом.
— Ну всё, сука, ты огребаешь…
Огрести я, однако, не успеваю. Позади слышится приятный свистящий звук — шорох стали по сафьяну ножен.
— Свали отсюда, дядя, — шипит Лих, вытащив Сираль на пядь. — Пока еще ноги целы.
Пьянчуга тут же растворяется в толпе, словно его и не существовало. А со стороны стойки нам уже машет мужчина в заляпанном фартуке. На сытом, упитанном лице его властвуют внушительные седые усы. Настолько внушительные, что все другие черты корчмаря просто теряются на их фоне.
— Пожалуйте сюда, господаре. — Он смахивает со лба пот. Хитрые глазки останавливаются на миг на украшенной рукояти Сираля, и корчмарь расплывается в услужливой улыбке. — Рады видеть вас в «Усах бедного Генриха». Меня звать Генрихом Вторым, по папеньке, но все зовут просто Вторым. Налить чего?
— А что, это можно, дружище. Плесни-ка мне… — начинаю я, но Лих рушит все мои планы расслабиться.
— Нам тут типа встреча назначена, дядька Второй, — влезает парень, опершись локтями на стойку. И добавляет уже шепотом: — Из цеха мы.
— А-а-а, это вы… — Взгляд Второго тускнеет, поникают внушительные усы. — Пожалуйте на второй этаж, господаре. За вас всё уже уплочено, будьте как дома.
— У, курвины дети, — ворчат где-то в толпе, — им целый этаж, значица, а мы тут толчемся…
— Угу, — вторит ему другой недовольный голос, — как мухи на коровьей лепехе…
Я оживляюсь, услышав заветное «за всё уплочено». Нетерпеливо тарабаня пальцами по липкому дереву стойки, пробегаю взглядом по бутылкам всех цветов и форм. Вот они, мои стеклянные красотки, выстроились на полках за спиной Второго. Приземистые с крутыми боками, высокие с узкими горлышками, граненые и нет… Черт, я даже не все этикетки узнаю.
— Даром, говоришь? — усмехаюсь я, прищурившись по-кошачьи. — Ну, тогда…
— Потом! — Лих рывком оттаскивает меня прочь, и я с ошеломляющим разочарованием смотрю, как шайка выпивох занимает мое место у стойки. — Дядька Бруг, ты меня уже достал. Тебе лечиться надо!
— Забытье — вот лучшее лекарство, пацан.
* * *
— Ох-ох, а я уж подумал, вы решили нарушить условия нашей сделки, кум Шваржаг! — раздается знакомый лязг. — Клянусь Двуединым, етить, еще минута — и в Бехровии стало бы на один цех меньше.
Заложив руки за голову, Билхарт Кибельпотт откидывается на спинку кресла. Во рту у него дымится бурая цигара солидных размеров. Нижнюю часть его пухлого тела скрывает массивный карточный стол, только вместо карт игральных на нем карта города.
— И тебе не хворать, кум Кибельпотт, — отвечаю я без удовольствия.
Покровительственным кивком Билхарт указывает на пустующий стул по левую руку от него. С другой стороны на мягком диване расселись белые братья: молчаливый Ульберт, Збынек с разбитой губой и пара других. Еще с полдюжины бритоголовых лениво прохаживаются по зале, хрустят шеями, обмахиваются золотистыми шляпами и, конечно, курят от безделья.
— А где остальные? — спрашиваю я, оглядываясь по сторонам.
— Уже тут. — Билхарт скалится обманчиво дружелюбно, и изо рта его валит сизый дым. — Давайте, господа хремовцы, мы с братьями не кусаемся. Вот только я, как и мой папаша — упокой Двуединый его психику, — не выношу свиную вонь. А от них за версту несет хлевом, етить. Было бы тем еще испытанием дожидаться тебя в их компании… Да-да, Таби, старик, сядьте подальше.
Хремовцы усаживаются справа от меня. Им даже не досталось стульев, как мне, одни колченогие табуретки.
— Ну, здравствуй, сынок. — На желто-лиловом, сплошь в ссадинах лице Табиты появляется некое подобие улыбки. — Лих, где сестру потерял?
— Сторожит шагоходы типа, — пожимает плечами парень.
— То-то здраво. — Строжка поправляет очки узловатым пальцем. — Дочке полезно проветриться, а то ж…
— А ну заткнулись! — Билхарт резко выпрямляется в кресле, сжав цигару в руке. — Или вы забыли свое место, етить? Вы берете за щеку, когда вам дают. И говорите лишь тогда, когда вам разрешат. Или вам объяснить иначе? На вашем любимом языке боли?
Строжка так и умолкает на полуслове, а Лих нерешительно косится на Табиту. Та сжимает челюсти, но молчит.
— Другое дело, господа хремовцы, — смеется Билхарт, вдохнув в рот цигарного дыма. — Вы так быстро дрессируетесь, что я уж подумываю вас вместо собак взять. Да только боюсь, Табитина разноцветная рожа в темноте светиться будет. Хрен усну, етить!
Белые братья поддерживают мастера злорадным хохотом. Даже Ульберт выдавливает из себя короткий смешок.
— Итак, теперь, когда с любезностями покончено, — Билхарт встает с кресла и, уперев руки в стол, склоняется над картой Бехровии, — перейдем к насущным вопросам. Ульберт, давай сюда план.
Тот со свойственной ему молчаливостью расстилает поверх города новый лист. На нем, пожелтевшем от времени, — подробный чертеж, отрисованный с нечеловеческой точностью и аккуратностью. Грифельные линии разной толщины, ровненькие, что древки копий; надписи и числа словно штемпелями отпечатаны, а комнаты лепятся друг к другу идиллически складно, уголок к уголку. Готов поклясться Пра, что это гремлинова работа.
— Эта бумажка досталась нам с божьей помощью, Двуединый свидетель, — довольно усмехается Билхарт. — Поэтому тот недоумок, кто хоть пятнышко на ней оставит, сам будет объяснять в Глёдхенстаге, откуда ее взял. Понятно, хремовцы?
Удовлетворившись безропотным молчанием, Кибельпотт продолжает:
— Это, етить, масел-депо. Не в ходу давно, который год идет под снос, что с этой сраной гремлиновой бюрократией неудивительно. — Кибельпотт обводит план концом цигары, чуть-чуть не прожигая бумагу. — Два этажа: большой надземный, где стояли маслорельсы, и технические подвалы… Все аппараты Глёдхенстаг вывез, а что оставили, давно растащило прибехровское отребье, етить. Братья навели справки: калековцы действительно ошиваются рядом, а по ночам внутри горит свет. Сегодня нарколыги приволокли туда партию бочек с каким-то дерьмом, а значит, о наших планах не догадываются… Так, что еще, етить… — Билхарт хмурится, точно упустил какую-то важную мысль. — Черт, в этой свиной вони не сосредоточиться! Да, брат Ульберт?
— Ваше благородие, если позволите, я мог бы продолжить, — поднимает руку в золотистой перчатке Ульберт.
— Позволяю, — кивает Кибельпотт с явным облегчением. — Нет ничего зазорного в том, чтобы делегировать полномочия, етить.
— Кхм, — кашлянув в кулак, поднимается Ульберт. Голос его тих и холоден, как пустые подвалы масел-депо. — Как вы собирались сказать, вашродие, попасть в здание можно с парадного входа. Это масел-ворота на масел-путях, там же есть калитка для служащих, но… — Ульберт выкладывает на план серебряную крону, подвинув ее на угол этажа, помеченный крошечной стрелочкой, — но в таком случае высок риск, что калековцы отступят в подвалы. Это, вашродие, чревато затяжным штурмом.
— Мало того, что просрем время, етить, так еще и привлечем внимание констеблей. — Кибельпотт кусает кончик цигары, бегая глазами по плану. — Поэтому ударить надо с заднего конца, выдавить всех наверх и там прикончить. И первым-то, господа хремовцы, займетесь вы.
Пса крев. Только не говорите, что старина Бруг опять полезет в подземную клоаку…
— Не понимаю, ага, — вдруг подает голос Табита, выпятив челюсть. — Разве Белому братству не хватит сил, чтобы окружить депо без нас?
— Заткнись, сука! — кашляет дымом Билхарт. — Тебе мало моих отпечатков на харе? Видит Двуединый, я на волоске от того, чтобы вколотить тебя в стол, и только это дело, — он тычет пальцем в план, — меня останавливает, етить.
— Дружище, объясни тогда старине Бругу, — вставляю я, отвлекая внимание от Табиты, сжавшей зубы до скрипа. — Не пойму задумки: нас же всего пятеро.
— В том-то и дело, кум Шваржаг, — выдыхает Билхарт, чуть смягчившись. — Конечно, братству ничего не стоит взять депо в щипцы и размазать калековцев по стенам… Но как тогда вы, хремовцы, сможете доказать, что усвоили урок? Я хочу увидеть подчинение, етить! — Он улыбается в бородку. — Да и не к лицу братьям пачкать плащи, возясь в подвале… Думаю, мы с этим вопросом покончили, кум? Отлично, етить. Ульберт, продолжай.
— Ваше благородие, как вы мудро задумали, — продолжает подлизываться Ульберт, — цеху Хрема представится честь нанести первый удар со стороны складского тоннеля. Раньше там ходил монорельс с масел-цистернами для…
— Ульберт, не тяни беса за яйца, етить. — Билхарт присасывается к цигаре, махнув рукой.
— Так точно, вашродие. — Белый брат не подает вида, однако бровь его еле заметно дергается. — Дверь на туннеле срезана, заслонов быть не должно, но калековцы дежурят. По одному, реже по двое.
«Одним-то ты поужинаешь, Бруг-Бружок, — протяжно зевнув, просыпается куртка. — А второй пойдет на диетическую закуску! Мясной перекус настоящего таборянина, да-а-а…»
Во лбу начинает зудеть. И не так, как раньше, а будто колонна муравьев проедает себе тропинку сквозь череп. Или так, словно кожу содрали наждаком и теперь она чешется, чешется, чешется, пытаясь отрасти заново. Цвейтопам отпускает. Это плохо…
— Таким образом, вашродие, мы рассчитываем… — не унимается Ульберт. Но я его не слушаю. Потому что всё пространство в голове занимает куртка с ее извечным, бесящим, но таким родным науськиванием.
«Вот бы было зашибись обратиться здесь и сейчас, а, Бружище? Разве не хочешь?!»
Ни черта не зашибись. Цех Хрема ни в чем не виноват, тупая ты косуха.
«Случайные жертвы, м-м-м. Как сладко, пьяняще звучит! Как абсент с маковым порошком, братуха. Или как абсент с двойной, сука, дозой порошка!»
А может, лучше заглушить тебя двойной дозой цвейтопама? Что, это тебе не по вкусу?
«У-у-ух! Такой грубый, что у меня вся подкладка вспотела! — взвизгивает куртка. — Без риска нет азарта! Вот и глянем, сколько человечишек выживет, давай? Давай!»
Время азарта прошло, подруга. Сейчас надо уладить с делами, а после — идти по следу Косты. И желательно больше ни сворачивать, ни оступаться.
«Я-то всегда на твоей стороне, братуха. Но это ты с собой споришь, с самим законом природы, мать моя зоброва шкура! Кто сильнее, у того и хрен самый мужицкий!»
Надо отвлечься. Просто отвлечься. Думай о чем-нибудь отстраненном, например о котятах.
«Так покажи всем, у кого самый мужицкий! Прямо сейчас!»
Котята, котятоньки, котятки. Маленькие, до земляничных соплей пушистые котятки…
«Бружище, ты слышишь вообще?!»
— Всё ясно, кум Шваржаг? — лязгает в унисон.
— Яснее некуда, — машинально отвечаю я, поднимая глаза.
— Вот и славно. Головой отвечаете, етить. — Билхарт принимает из рук Збынека золотые ножнички и одним движением отсекает кончик цигары с таким выражением лица, словно рубит чью-то непокорную шею. — Итак, господа хремовцы, у вас полчаса на подготовку, и мы приступаем. Надеюсь, вашего крысиного ума хватило на то, чтобы прихватить свой цеховой хлам заранее? Хотя бы сменные панталоны взяли? А то ведь пригодятся, етить!
Кибельпотт на прощание взмахивает шляпой. Ульберт церемонно сворачивает карту и план, смахнув обрезок цигары на пол. И только он зажимает бумаги под мышкой, на стол ложится покусанный медный грош.
— У нас в Бехровии хорошим шалавам принято доплачивать, — кряхтит Збынек, изобразив гримасу отвращения. — Только ж вы и с этим, собака, не справитесь.
Збынек бьет по грошу пальцем, и тот укатывается прочь. Но прежде чем белый брат успевает отнять руку, я замечаю свежую рану на тыльной стороне его ладони. «Обыскать», — сочатся сукровицей бугристые буквы, выжженные на коже.
— Гляжу, кум Кибельпотт держит свое слово, — с темным удовольствием хмыкаю я, почесав лоб. — Больно было?
Збынек гневно выпячивает нижнюю челюсть, но ожог всё же прячет под перчаткой. Не то от стыда, не то от меткости моего укола, попавшего в самую его белобратскую гордость.
— Скоро на себе узнаешь, пес, — цедит он, прежде чем уйти.
Когда стук подкованных сапог теряется в пьяном шуме первого этажа, Табита закидывает ноги на стол. Лих, облегченно выдохнув, расстегивает верхнюю пуговицу жакета, а Строжка принимается протирать запотевшие очки.
— Вот же гамоново семя, — очень тихо ругается Табита, чтобы не лопнул шов на щеке. — Как бы то ни было, сегодня нам придется играть свои роли, хотим мы этого или нет. Выдвигаемся, ага?
— Дык, того-этого, нам токмо остается инстурменты из шагохода дочкиного вынесть, а там и на площадку пойдем-то, — на языке оборванных проводов подтверждает старик.
— Ну, типа еще Хорху с Вилкой подберем, да? — Лих разминает затекшую поясницу. — Курва, ну и любят эти белозадые языком молоть! Если б не страх по лицу получить, я б закемарил уже…
— Да погодите вы! — прерываю я коллег по цеху, мотнув головой. — Есть еще одна проблема.
— Куда уж больше, сынок? — слабо посмеивается Табита, почти не шевеля лицом. — Давай уж, выкладывай. Столько дряни выхлебали, что это авось и не заметим, ага.
— Да дядька Бруг опять про свою подружку. — Лих скрещивает руки, закатив глаза. — Уже все уши мне прожуж…
— Я обращусь, — выпаливаю я, пытаясь перекричать нарастающее хихиканье куртки. — Сегодня.
Во лбу нестерпимо чешется.
* * *
Строжка идет впереди, а я за ним. Старик одет в свой габардиновый плащ, который чуть слышно шуршит, когда трется о потрепанный фрак. На улице темно и тихо. Добавь на небо зарницу, и будет настоящая воробьиная ночь, холодная, безмолвная и прозрачная, как витраж.
— Дед, ты как? — спрашиваю я полушепотом, поравнявшись со Строжкой. — Готов?
— А чего бы и нет, братец Бруг, — косо улыбается старик, отражая очками редкие звезды. — Уж не настолько-то я стар, чтоб трястись. Есть еще бальзам в бальзамнике, того-этого…
Впереди уже чернеет зев масел-тоннеля. Узкий и обветшалый, он, кажется, кишкой уходит в самые недра земли, чтобы открыться в бездонную яму. Я оглядываюсь назад, на старый, будто оскальпированный насосный домик, укрывшийся в зарослях дикого чубушника. Где-то там ждут своего часа хремовцы. Ну, кроме Хорхи. Этот боров и в домике не поместится.
— А ну стой, — раздается впереди. Из непроглядной утробы туннеля вылетают два красных светлячка — огоньки зажженных сигарет. — Кто идет?
— А кто спрашивает, дружище? — подаю голос я, тут же остановившись. Пусть уж сами подойдут, раз так интересно. — Не видно ни черта. Ты кто вообще?
Огоньки уже совсем близко. Чиркает колесико фонаря в чьей-то грязной ладони, и рыжий свет вырисовывает двух молодчиков, одетых в заштопанную форму «Бехмаселтранса». Шмотки явно принадлежали кому-то другому: на одном форма висит, как на вешалке, а у другого, напротив, расходится на пупке.
— А это тебя не касается, мудло, — отвечает тот, что потолще, подняв фонарь. — Ну-ка проходим мимо, вопросов не задаем. Не то как усадим объясниловку калякать, живо пожалеете.
— Точно-точно! — поддакивает тощий. — Нехай поворачивают. Тута люди все работящие, «Бехертранс… масел», короче!
Строжка интеллигентно поправляет очки, съехавшие на нос, и подслеповато оглядывает мужчин внимательным взглядом. В петлице фрака у него ядовито желтеет цветок гвоздики, сорванный с чьей-то дворовой клумбы.
— Пойдемте, пан Строжковиц, — беру я старика под локоть. — У других дорогу спросим.
— Бросьте меня опекать, Бруговски. — Строжка отряхивается от моего ненавязчивого захвата. — Панове, не подскажете-то ли, где тут гостиный двор разыскать? Мы, панове, сами не местные, вот и потребность в ночлеге имеется…
— О, гостья дорогие! — оживляется тощий, потянув дым. — Нияк на фестиваль прибули?
— Вестимо так, панове. С самого Штольца. — Строжка склоняет голову, почесав глаз под очками. — Токмо заплутали мы у вас, да время-то позднее. Уж как бы не пришлось на вокзале ночевничать, того-этого…
— Харэ с ними лясы точить, — перебивает толстый раздраженно, ткнув в сторону тощего сигаретой. — Или пересменок хочешь просрать? Я за тебя, Щепа, по горбу огребать не буду.
— Та не боись, Беляш! Какие ж мы бехровцы, ежели гостьёв не привечаем? — отмахивается тощий Щепа, шагнув прочь и поманив за собой Строжку. — Я пану дедугану напрям покажу и сюдой вернусь. А бородатый нехай тута поторчит. Якщо выкинет чего, так ты это, — Щепа недвусмысленно кивает, — ну, ты поняв.
— Да не положено, курва мать! — рявкает толстый Беляш, но другой уже шустро зачастил прочь от туннеля. Строжка, по-старчески прихрамывая, плетется следом. — Вот мудло…
— Чего злой такой, а, дружище? — спрашиваю я, когда двое отдаляются. Щепа начинает что-то объяснять, энергично взмахивая руками, и огонек сигареты так и пляшет в темноте пустыря. — Где твое гостеприимство?
— Не я злой, курва, — бурчит Беляш, нетерпеливо притопнув растянутым башмаком, — работа такая.
— Так нашел бы другую, — фыркаю я. — Ваш город как десять наших Штольцев. Или скажешь, нигде сильные руки не нужны, дружище?
— Как у вас, респов, просто всё! — сплевывает мужик и тут же затягивается коротышом сигареты. — Тут угол дают, и жрачка на халяву. Да и в нашей работенке бывших нету… — Беляш вдруг косо оглядывает меня, испугавшись, не сболтнул ли лишнего. — То бишь я об том, что… нет этого, ну, выходного пособствия, во.
— Сам виноват, дружище.
— Ты об чем, мудло? — тушит сигарету Беляш. — Самый умный, что ль?
— Просто шанс хотел тебе дать.
— Да о чем ты, курва, говоришь?!
Мы слышим вскрик и видим, как вдалеке, театрально выпростав руки, Строжка спотыкается на ровном месте. Медленно, как в дешевом балете, он не то валится, не то ложится на землю. И только вжимает голову в сухие плечи, как воздух рассекает свист. Щепа падает на колени, покачнувшись. Подбородок его утыкается в грудь, куда вонзилась кисточка черных перьев, конец самострельного бельта.
Беляш округляет глаза и рукой тянется к поясу. Его рот уже раскрыт, чтобы заорать во всю глотку что-нибудь вроде «Наших бьют!» или «Тревога!». Но моя мысль быстрее, чем его язык, и мысль эта — «обними». Шенна появляется из разреза куртки, точно щупальце шишиги, и окручивает шею Беляша. Он инстинктивно тянется к горлу, шевеля губами, фонарь валится вниз из грязных пальцев. Я крепко обнимаю мужика, словно мы танцуем мазурку, зажав фонарь между нашими животами. Слышу его предсмертные хрипы, скрежет ногтей по звеньям цепи и даже то, как лопаются сосуды у него в глазах.
— Извини, — шепчу я ему в самое ухо, — работа у меня злая.
И Шенна оканчивает наши объятия хрустом.
Беляш доверчивой девицей обмякает у меня на руках, неестественно круто запрокинув голову. Перехватив фонарь, я сматываю Цепь, и мертвец грузно валится навзничь. Уже там, распластанный в пыли, он продолжает смотреть на звездное небо удивленно раскрытыми глазами и будет удивляться звездам еще очень, очень долго.
Пока Билхарт не запалит депо и пламя пожара не заберется ему под веки.
— Хорошо сработали, ага, — подойдя со спины с тихим позвякиванием, говорит Табита. Ее дурацкую прическу-горшок скрывает бацинет[10] с козырьком, покрытый темной эмалью, а на груди — такой же неброский нагрудник. Лицо цехового мастера, заключенное между шлемом и воротом поддоспешника, кажется пятнистой маской, так пестро на нем от разноцветных синяков. — Строжка, тебе бы в актеры податься, старый лис!
— Благодарю на добром слове, хе-хе, — скромно посмеивается Старик, чуть прихрамывая. — Лих, отряхни-то меня сзади, будь братцем.
— Да-да, — без энтузиазма вздыхает парень, спрятав под винный плащ ножны со шпагой слева и дуэльной дагой[11] справа. — Чур, следующий калековец мой! И типа не мешайте, лады? Эй, дед, не вертись ты так! Не видно ничего…
Мягкой походкой приближается Вилка, взвалив на плечо разряженный самострел. В пальцах она вертит окровавленный бельт, а к поясу у нее пристегнут кожаный колчан с еще десятком таких же.
— Как-то подозрительно просто, — кривит она тонкие губы. — Второй точно мертв?
— Мертвее некуда, подруга, — отвечаю я, толкнув Беляша носком башмака. Тот не протестует. — Надо бы оттащить их, пока добропорядочные граждане не заметили.
– Хорха хид-ханх, — тяжело протопав копытами, соглашается свинуш. Он выглядит растрепанным, а в сером мехе и под кожаным фартуком, обшитым стальными пластинами, торчат обломанные ветки чубушника. Не дожидаясь одобрения, Хорха хватает Беляша за ногу и волочит к туннелю с такой легкостью, словно то бантик на веревочке.
— Спасибо, Хорха, — кивает Табита, звякнув шлемом. — Уладим с трупами и заходим, ага. Бруг, сколько у нас времени?
— Немного, — невесело улыбаюсь я, потерев лоб. Такое ощущение, что кожу на нем обожгло ударом нагайки.
* * *
Ржавые масел-пути уходят вниз, считая ступеньки шпалами. Табита звенит доспехом, под весом Хорхи надламываются отсыревшие доски, но навстречу никто не спешит.
Только льется снизу, на пару с дрожащим светом, визгливая музыка губной гармошки, да бурлит мужская речь. Говорят двое, а значит, их не меньше трех.
— А я те говорю: у Анешки титьки поболе будут!
— Больше-то больше, зато рожа у ней такая, что хоть корзину на башку надевай.
— Так на койку рожей вниз — и вся недолга…
— Ну-ну, титьки-то тоже снизу окажутся!
Вилка, шедшая первой, вжимается в холодную стену туннеля так, чтобы пролезть под мышкой Хорхи, когда он меняется с ней местами в тесном пространстве.
— Слышь, топочет что?
— А? Да эт небось парняги. На пересменок идут.
— Рано же… — Гармошка смолкает. — Беляш, ты? Ну и жирный стал, пол ходуном ходит!
Калековцы не успевают и вскрикнуть, когда огромная масса серого меха и мышц обрушивается на них из мрака туннеля. Ближайший бандит попадает под копыта раньше, чем успевает подняться со стула. Второй, выронив губную гармошку, складывается в три погибели от удара обрубком рельса, да так, что лицом чиркает по полу меж широко расставленными ногами. Хорха коротко взрыкивает, поведя клыкастым рылом. Бочковидная грудь его могуче вздымается, и фартук чуть не трещит на плотном брюхе. Третий калековец вскакивает раньше, чем рельс раскалывает его корявенький стол. Рюмки бьются о камень, бутылка откатывается в сторону, толчками выплескивая спиртное.
— Караул! — вопит он и, недолго думая, бросается наутек. — Чужаки-и-и!
Когда я пролезаю в комнату, от разбойника остается лишь его темный силуэт, удаляющийся по коридору.
— Свали. — Острый локоть впивается мне под ребра, и я оседаю на перевернутую вагонетку с лампой наверху. Вилка меж тем опускается на одно колено посередине комнатушки и выставляет вперед узкий клюв самострела.
Склонив голову к ложу, она напружинивается всем телом. Один глаз прикрыт косой челкой, кончик языка высунут меж губами, а инеистые волосы рассыпались по плечу пшеничным снопом. Когда целится, она напоминает мне миниатюрный осадный болтомет, какими респы стреляли по защитникам Ржавска. Более ювелирный, тонко сложенный, но такой же смертоносный. Красивая она все-таки девка… когда убивает.
Самострел тренькает птичкой-пеночкой, и бельт устремляется в коридор. Вилка не шелохнется, пока сердце не отстукивает один удар и вдалеке не слышится сдавленный стон, эхом отраженный от стен.
— Попала. — Она опирает самострел о бедро, смахнув челку освободившейся рукой. Вилка вся сияет, и бледные щеки ее до самых острых скул трогает довольная ухмылка.
Но вслед за стоном приходит шум, будто в глубине подвалов пробудилась свора голодных крыс. Барабаном звучат обрывистые приказы, путаясь в воздухе и долетая до нас грубой тарабарщиной.
— Черт! — скалится Вилка, вынимая новый бельт. — Сейчас повалят.
— Встретим их здесь, ага, — командует Табита, опуская топорик на недотоптанного калековца. Тот перестает трястись, и кровь паутинкой тянется от его разрубленного темени. — Если гамоново племя решит зайти с улицы, сначала им придется пройти через братство, а Кибельпотт хоть и ублюдок, но ублюдок безжалостный. Строжка, дай сюда что-нибудь яркое.
— Значица, с искринкой-то? — мямлит старик, зашарив под плащом. — Такое вот имеется…
— Эти, чур, мои! — винным всполохом возникает Лих, держа в обеих руках по клинку.
— Размечтался, убожество, — фыркает Вилка и, просунув туфлю в стремя самострела, на выдохе оттягивает заряжающий рычаг. — Думаешь, ты быстрее бельта?
— Так нечестно! — Парень скрещивает клинки. В глазах у него пылают знакомые огоньки азарта, но губы обиженно надуты. — У тебя и так уже двое типа!
— Хрем с ним, оставь ему этих гамонов, — вздыхает Табита, подбросив на ладони склянку, полученную от старика. — Хорха, Строжка — назад в туннель. Вилка, ко мне, держим края, — размахивая топориком как маршальским жезлом, отбивает она команды. — Бруг, гаси свет. Держишься еще?
— Хватит, чтобы пацан наигрался. — От жжения уже слезятся глаза, но чего не сделаешь ради этого глупого лягушонка? Только погляди, какой счастливый. Не ровен час, на потолок запрыгнет.
— Спасибо, дядька Бруг! — Лих салютует Сиралем, а затем я тушу лампу и в кромешной темноте скрываюсь за вагонеткой.
Какое-то время мы просто ждем в безмолвии, в компании вывернутых масел-труб, пустых масел-коробов, поломанной мебели и остывающих трупов. С потолка капает ржавая вода, и изредка звякает броней Табита или Лих нетерпеливо переступает с ноги на ногу, похрустывая осколками рюмок.
Наконец из коридора доносится тихое шарканье. Вслед за ним — огненные блики на влажных стенах. А после в проеме появляются, почти крадучись, осторожные тени, освещенные факелом со спины.
— Вижу собаку! — рычит мужской голос, когда первые отблески дотягиваются до Лиха. — Пока один!
— Навались, братва! — вторит ему истошный женский клич, и тени, толкаясь, врываются в комнату. Темно-винный росчерк Лиха отскакивает назад, тени подаются за ним…
— Сейчас! — командует Табита, и что-то маленькое раскалывается о каменный пол.
За стеклянным дребезгом приходит вспышка. Белая, такая ослепительная, что выжигает мне зрение. Перед глазами пляшет снежная марь, и чудится, будто в подвале лопнула самая настоящая звезда. Чертов дедов пузырек! Разве нельзя было предупредить старину Бруга?!
Я слышу вопли боли и шипение, лязг стали о сталь и сочное бульканье. Тяжелый удар о пол. Затем другой, третий. Вой, ругань. Скрежет ногтей о доски и оборвавший его всхлип плоти.
Когда я вновь могу видеть, калековцы тоже могут. Их осталось трое против одного Лиха — двое мужчин и женщина. Все в куртках, обшитых кольчужными кольцами, и металлических воротниках. Вилки с Табитой не видно. Похоже, попрятались, слились с жутковатыми изгибами труб и переборок.
— Хана тебе, — гневно обещает рослый калековец, переступая через товарища с перебитым горлом. Опустив палаш книзу, он размахивает факелом как оружием. Колдовское стариковское зелье разлилось под мертвыми телами и мерцает тусклым белым светом. — Кончился твой фокус, мышонок. Усы подпалю, зенки выколю!
— Сучий потрох! — фальцетом пищит второй, что пониже, вцепившись в дубину, как в ребенка. — Я тебя… Да мы тебя… Сдавайся!
— Хайло завалите! — взвизгивает женщина, обезображенная уродливым шрамом на пол-лица. — Кто первым мальца завалит, получит его шмотки. А кто зассыт — яйца отрежу и Калеке пошлю. — Она премерзко улыбается раздвоенными губами. — Навались!
Калековцы двигаются единым фронтом, складно, ладно, ощетинившись оружием и надеясь зажать пацана в тиски. Но Лих только этого как будто и ждал. И только тиски смыкаются и один удар метит парню в шею, а другой под грудину, как он ловким пируэтом выскальзывает из ловушки. Палаш встречает дубину в воздухе, летят щепки. Женщина, не теряя момента, рубит кривой саблей от бедра, но Лих парирует шпагой, и калековка выпадает из круга.
— Хватит скакать! — рычит рослый калековец, занимая ее место. — Дерись как мужик, мышка!
Он обеими руками бьет наотмашь, силясь разрубить пацана от плеча до паха. Но Лих финтует, и мужик, не в силах остановиться, ныряет в сторону вслед за движением палаша. Завершая финт, Лих, будто в танце, обходит кругом писклявого, скользит шпагой по дубине, чуть не столкнувшись с ним нос к носу. А когда оказывается у того за спиной, делает молниеносный выпад дагой.
Писклявый вдруг роняет дубину. Острие кинжала пронзает его горло насквозь, как ломтик масла, чиркает по воротнику на выходе, и калековец захлебывается кровью, устало прикрыв глаза.
Тут появляется женщина. С истошным боевым воплем она опускает саблю, чтобы перерубить руку Лиха в запястье, но он выпускает рукоять кинжала и вновь отходит. А сабля, изогнутая полумесяцем, врезается в хребет пискли.
— Не уйдешь! — шипит баба, утирая лицо от брызг. Кровь побратима забивается в складки шрама, делая ее еще безобразнее. — Ссыкун!
Пользуясь моментом, рослый калековец молча бьет со спины, но слишком громко пыхтит.
— Подло, курва! — впервые подает голос Лих, зло надув губы.
Он срывает винный плащ и в развороте, орудуя им как щитом, кидает наперерез палашу. Тяжелый, обшитый монетами в несколько рядов плащ уводит клинок от траектории. Калековец теперь открыт, его тянет вслед за палашом… но разворот Лиха уже подходит к концу. Свист шпаги, нечеловеческий вой. Сираль отрубает руки по локоть, багрянец хлещет фонтаном. Калековец падает, плачет в истерике, прижимая к тулову культи, словно большой недоразвитый младенец. И в этот момент раздается новый свист стали, но Сираль не поспевает. Влекомая странным взмахом сабли, женщина наваливается на Лиха, сбивает его с ног… и погребает под собой в куче мертвых тел.
— Пацан! — только и могу выкрикнуть я, перемахивая через вагонетку.
— Лих! — тонко, чуть не плача, режет слух Вилка.
Женщина со шрамом медленно поднимается… и падает рядом, перевернувшись на лопатки.
— Да всё с ним в порядке, гамон. — Голос Табиты еле заметно дрожит. От напряжения ли, от испуга? — Фух, повезло вам, сынки, что мастер рядом.
— Каналья! — раздосадованно восклицает Лих и садится в братской могиле. — Ну я же просил не помогать! Я и сам мог…
Только теперь я замечаю, что голова калековки расколота на две половины топориком Табиты, так и оставшимся торчать там, между двумя широко открытыми глазами.
— Меткий бросок, подруга. — Расстегнув куртку, я прислоняюсь к вагонетке. — Я даже не заметил…
— Знаю, сынок. Не всё ж молодым бахвалиться!
На Лиха, как коршун на гусенка, пикирует Вилка. Она в сердцах одаривает его тумаками, через раз добавляя еще и по пинку.
— Ну что, натанцевался?! — шипит она, отсыпая в копилочку синяков Лиха еще и еще. — Надуэлился?! Убожество! Ну, я тебе покажу! Я твоя сестра, так я тебя и убью!
— Ай! Вилка, перестань! — жалобно умоляет он, спасая кудрявую голову от острых кулаков и мягких туфель. — Лучше скажите, сколько… Ай! Сколько я убил?
— Если вычесть истеричку, то пятерых, — кряхтит Табита, обезглавив рослого его же палашом. — Этот тоже еще дышал. Так что запишите на мой счет, ага.
— Так нечестно! — возмущается Лих. — Это ж я его… Вилка, ну перестань! Пожалуйста!
В мыслях моих пульсирует. Я лучше вижу в темноте: различаю каждую каплю крови, каждый порез, каждую жилку и сосуд на обрубках калековцев. Слух обостряется, и теперь различима далекая сутолока в подвалах. Кто-то лязгает засовами, бранится, гремит оружием, с железным грохотом напяливает броню… Как же оглушительно гулко бьется сердце Вилки, перегоняя горячую, как сбитень, кровь. И такую же сладкую.
Позвонки принимаются похрустывать, вытягиваясь. Язык пухнет во рту, наливаясь нечестивым соком. В животе крутит, но впервые не от упоения или приятного трепета перед скорой охотой. Бруг, неужели ты волнуешься? Боишься, что не удержишься? Ага, прикипел все-таки к ним, слабак…
Так, думай о котятах. Котята, котятки, котятоньки, котятульки…
«Не надо бороться, Бружочек, — воркует куртка, облизываясь кончиками шнуровки. — Я с тобой! Твой, сука, братуха навеки! Остальные — мяско. Теплые, мягкие… как котятки!»
— Извините, что отвлекаю, — нервически смеюсь я, зажимая пунцовую полоску на лбу, — но, кажется, началось.
* * *
Я снова улыбаюсь, и улыбка моя вертикальна.
Облизываю мясистым языком бесконечные ряды зубов. Один отколот. Непр-р-риятно. Это девка сделала. Да-да, я помню, всё помню. Тощенькая, но сладкая, как молочный ягненочек. Она где-то там… Слыш-ш-шу ее колотящееся сердечко за вагонеткой. Нет, не пролезть. Завалили нору, испугались меня.
Там много сердец побольше. Одно молодое, другое старое, третье — как спиртом пропитано, горчит вискарно, фу… И четвертое, совсем жирное, как у дикого зобра. Им можно объесться, но Нечистый не знает насыщения.
Нечистый — сам голод. Тысячелетний, неутолимый голод до забав.
Нет, нет, нет. Нет времени, нужно рваться дальше. Мое время так коротко, а жажда так велика, что нельзя стоять на месте.
Мне нравится эта нора. Обескур-р-раживающе темная нора! Меня называют Хорем Ночи — надрываясь, вопя от ужаса, — и в норе мне самое место. Я ползу по полу, а теперь погляди: потолок — это пол! Как впору хвататься лапами за рваные трубы, проминать когтями мягкий металл. Цепь послушно гладит по меху. Серебристый блеск на смолистом.
Эти пещеры — мои охотничьи угодья, а я — их единственный охотник.
Ощущ-щ-щаю, как роятся человечки за углом. Крадусь на своих четырех поверху, изгибая длинную спину. Вот они! Мое счастливое неразумное стадо, что пахнет дешевой выпивкой, грязными помыслами, потом и страхом.
Сгрудились внизу за какими-то баррикадами, ворчат, налаживают свои цилиндры… Я помню, что это. Маслобой. Отвр-р-ратительно невежливая игрушка, оставившая на смолистом брюхе уродскую проплешину. Давайте! Переговаривайтесь, бойтесь, прижимайте к груди свои маслобои, пока можете. Проверяйте пряжки на броне сколько влезет, тем интереснее будет выковыривать из этих жестянок потроха.
По вашим норам пройдет Хорь Ночи, ведь ваши норы — его новое логово. И кровавый урожай он снимет… сейчас!
Смолистым сгустком я стекаю вниз, мягко приземляюсь на лапы. Теперь пол — снова пол!
— Поглядите! — кричу я, требуя восхищения. — Вот я каков!
Шучу. С недавних пор у меня нет губ. Мои слова разносятся по норе вибрирующим, потусторонним, дьявольским воем, от которого кровь стынет в жилах. Выбитый из чьих-то рук маслобой катится прочь, лысая головка лопается в пасти спелой сливой.
— Скр-р-рщ-щ-щи-их! — отвечают мне слева знакомым до боли звуком. Масло. Как невеж-ж-жливо!
Я обращаюсь в крошечный комочек Нечистого, выставив перед собой безголовую тушку. Масло струей влетает в броню, брызжет в стороны кислотным дождем. Человечки кричат, вытирают руки о штаны — и масло слезает вместе с кожей, прожигает одежду, вскипая на бедрах. Пахнет жареным мясом — с ненавистной кислинкой, портящей весь вкус.
Но есть мне незачем, а вот наиграюсь вдоволь. Скакнув через дымящуюся лужу, нанизываю маслобойца на лапу. Смотрите: я наручная куколка-маслобоец! Вам нравится, как потешно я дрыгаюсь на лапе Нечистого? А как меня выворачивают наизнанку, протягивая сквозь железный нагрудник? Нет? Ну что ж.
У некоторых глаза уже вытекли от гадкого маслица. Но те, кто еще может смотреть, продолжают противиться. Свист! Другой, третий! Стальные шершни впиваются мне в брюхо и торчат теперь глупыми зубочистками. С такими дрянными кисточками на концах, как на ушах рыси… Кровь моя ртутью капает на пол.
Гр-р-рубо. Мы же только начали играть!
Человеки с ужасом наблюдают, как божественная плоть выталкивает бельты наружу и наконец выплевывает стальные наконечники, словно вишневые косточки. Один, другой, третий!
Пригнувшись к холодному полу, я змеей скольжу на самом животе. Пухлый мужичок с вислыми усами глядит на меня сверху вниз, заряжая самострел. Да как он смеет смотреть на меня так?!
Но Нечистый улыбается ему. Смыкая улыбку на одутловатой ноге и вырывая ее с корнем. Теперь внизу он. Захлебывается слезами, мочит усы слюной и зовет мамочку. Я спрашиваю у него, где его мамочка, как ее зовут, какое на вкус ее мясо. Он не отвечает, а только мочится под себя. Играть с ним больше не хочется: у меня есть гордость. Цепь, прикончи!
Когда раздается хруст шеи, мое желание лишь нарастает, но двух других нет рядом, только стук сапог по норе.
Моей нор-р-ре! И только мне решать, когда игра окончена!
Они хотят пролезть в малюсенькую дверцу — за ней ступени уходят вверх. У моей норы, оказывается, есть еще наднорье. Две норы — в два раза больше жертв. Жертв для заклания единственному божеству, которое отвечает на молитвы, пусть даже молитва ему — хтонический ужас, выписанный криком. Напружинившись всем телом, отталкиваюсь от земли. Я — летящий снаряд Хоря Ночи. Снаряд из когтей и востор-р-рженной улыбки.
Мой восторг настигает другого человека у самой двери. Коготь полосует его под коленом, и он падает ниц. Я говорю ему, что теперь он маленький оловянный солдатик Нечистого. Игрушка с кривой ножкой. Он кричит, но эта молитва почему-то обращена не ко мне… Лязгает дверь.
— Клоп, нет! — Губы его синие, как у утопленника, лицо перекошено от ужаса, кровь отлила от щек, и они побелели, что моя проплешина. — Открой дверь, шельмец! Не бросай меня… Ты, сукин сын…
Но дверь заперта наглухо. Крепкая, отвратительно железная, как тот хлам в норе. Коготь оставляет на ней лишь борозду. Жалко. А могли так славно повеселиться!
— Папаня твой, он мне как брат был… — охрипшим голосом протягивает солдатик. — Клоп, вернись… Сукин ты…
Я хочу сказать ему, что это досадная ошибка, что можно всё исправить, надо лишь придумать потеху! Обмотать тут всё его кишками или, может, вывернуть ребра в обратную сторону…
Но когда я прикладываюсь рядом и тыкаю лапой, он уже молчит. Вдруг замечаю, что волосы его серебряные, а лицо — сплошь сморщенная кожица. Старый солдатик со старым, дряхлым сердцем. Да, иногда игрушки ломаются сами по себе…
В нижней норе остаюсь я один — и моя немая, мертвая паства. Их крики замерли в вечности, застыли на холодных раззявленных челюстях.
Я проверяю тесные комнатушки одну за другой. Там пусто, тут тоже… А вон забившийся под койку парнишка, с виду совсем детеныш. Я милостиво улыбаюсь его животу, чтобы сосчитать годы по органам. Так делают бородатые человечки в Эстуре, и я научился тоже. Нет, показалось. Иногда игрушки только выглядят как детеныши, а на деле — взрослые. И стоит отвернуться, они цапнут тебя сзади.
В последней комнате снова никого. Меня одолевает тоска и вселенская печаль. Я заперт, и угодья мои опустели. Это р-р-разбивает мне сердце. Подогнув смолистые лапы, свесив Цепь с шерстистой шеи, я захожусь скорбным воем. Воем окончания охоты, воем, от которого плачут стены моей норы, заливаются кровавыми слезами мои остывшие последователи. Если бы вертикальная пасть могла, она бы улыбалась сверху вниз.
Когда я опускаю морду, то взглядом встречаюсь со взглядом чужим, не таким, какие были у человеков. Не мясным, но угольно-бумажным, вычерченным ровными штрихами на плакате напротив. Я подхожу к нему вплотную, и тогда в мыслях вспыхивает узнавание.
Девица смотрит на меня светлым, незакрашенным взором. Глаза огромные, что у совы, даже больше. И глядят на меня необычно, без первобытного ужаса. Это волнует, это пьянит, это будор-р-ражит. Будто увидел нечто такое, чего не может быть ни в норе, ни в наднорье. От глаз я опускаюсь ниже — к носу с горбинкой, что совсем его не портит. А маленький подбородок под губами, лукаво поджатыми, кажется игрушечным, но не как прочие игрушки… От него другое послевкусие, не мясное.
От плаката пахнет фальшью. Я облизываю его мясистым языком — ничего, бумага и уголь. А должно быть… молоко, полынь. Запах костра и что-то еще такое, чем пахнет только она. Только почему локоны волос не отдают медом? Почему они закрашены черным?
Что-то внутри меня сводит, скручивает колючим терновником. Я ощущаю, как смолистая шерсть втягивается внутрь, иголками уходя под кожу. Как мельчают когти, а хребет делается короток, что спичка… И последней смыкается пасть. Раскаленным железом выжигая зрение, уводя улыбку окольными путями в самое мясо и сшивая кости черепа.
Теперь, покрытый мурашками, разбитый ознобом и лихорадочной дрожью, я могу взглянуть на нее иначе. Как Бруг, или, правильнее сказать…
Как Брегель.
— Констансия, — сжав окровавленные зубы, выдыхаю я. Больная, воспаленная грезами улыбка так и просится наружу, но я подавляю ее, крепко схватив челюстями. Однако губы растягиваются сами по себе — в сумасшедшей гримасе боли, любви и бесконечной злости.
«Коринн», — поправляет меня плакат. Затейливым почерком с тонкими петельками он насмехается надо мной, повторяя опять: «Верному поклоннику от госпожи Коринн».
* * *
Кажется, проходит целый век, прежде чем наверху затихает бой. И всё это время приходится терпеть обременительную, по-докторски настойчивую заботу Строжки. Выпей вот это, братец Бруг! Укройте братца Бруга вот этим обосранным одеялом, чтоб его не знобило! Тьфу. Я не какая-то неженка, а таборянин. Но лихорадит знатно, если честно.
Тут отмыкается стальная дверь — та самая, со следами когтей, — и в ней возникает белый брат. Взмокший после боя, в окровавленной бригантине[12] и золоченом шапеле[13], он приказывает следовать за ним. Но меня пробирает сонливость. Всегда пробирает, если Нечистый уходит сам, истратив время, отведенное для забав.
— Помнишь, дядька Бруг, как ты меня волочил? — кряхтит Лих, помогая подняться по лестнице. — Ну, после шишигона? Вот мы и в расчете типа! Только тяжелый ты… Жрешь на ночь, походу.
Масел-депо кажется бесконечным, пока мы бредем между рядами гигантских жестяных чанов. А в самом конце, восседая на распиленном остове масел-вагона, точно на троне, скучает Билхарт Кибельпотт.
— О, кого я вижу, етить, — с надменной улыбкой приветствует он. — Весь цех Хрема в полном составе! Разве что свинки нет… Что, с поводка сорвалась?
Шеренга белых братьев — все при плащах и сверкающих шапелях — отвечает гоготом, как и обычно. Не зря Хорху отправили в кирху, ох не зря.
Сам Билхарт похож на драгоценный идол. Забрызганная кровью кираса, наплечники, лежащий рядом барбют[14] с прорезью в форме вилки Двуединого… Да даже булава-шестопер, которую он ласково вытирает от чьих-то мозгов батистовым платочком, — всё словно отлито из золота. Черт, да если продать этот доспех, хватит и на поместье на берегу Спорного моря, и на то, чтобы весь остаток жизни смаковать лучшие вина Аргалии из хрустального бокала.
— Ох-ох-ох, господа хремовцы, не представляю, что вы там учинили в подвалах… но вся эта шантрапа здорово обделалась. — Билхарт обводит булавой груду переломанных тел, сваленных в кучу у самого масел-вагона. — Половина этой грязи к нам чуть не целоваться полезла, етить! «Там страховидло», мол! «Бес ребят косит», видите ли! — Он лязгающе посмеивается, пока с видом крайнего умиротворения разглядывает трупы, выкрученные в нелепых позах. В таких, в какие целые кости никогда не согнутся. — Не хотите поделиться со своими благодетелями, что ж там такое приключилось внизу? Не слышу, етить!
Мы с хремовцами переглядываемся, но ничего путного в голову не лезет.
— Мы… — начинает Строжка, тут же поперхнувшись. — Дык, того-этого…
— Ладно, заткнись, старик, — елейным голосом перебивает Билхарт, бросив булаву на пол масел-вагона. — Буду думать, вы раздели замарашку Таби догола и погнали ее на калековцев. Тут бы и строй центварских зилотов дрогнул, етить!
Табита пропускает укол мимо ушей, закусив губу. Вилка утыкает взгляд в пол, но я вижу, как исказилось ее лицо.
— Итак, многие сами сдались, изволите поверить? Только вот мы не рысари какие-нибудь, етить, мы тут не пленных в полон уводить заявились… — Многозначительно подняв палец в плотной рукавице, Билхарт возводит очи горе́. — Мы пришли за отмщением. И оно свершилось, господа хремовцы! Конечно, по закону это сомнительно, а морально и вовсе покажется кому-то отвратительным… — Он насмешливо вздыхает, вынимая из кармана цигару. — Но лично я получил чертовское удовольствие, етить. Уверен, Двуединый простит мне эту слабость.
Что-то слишком часто ты стал давать слабину, старина Билли… Не ровен час, твой обожаемый Двуединый, если он существует, повернется к тебе священной задницей. И уж тогда, пса крев, я буду рядом, чтобы посмеяться прямо в твою холеную харю.
— Ладно, что-то я разболтался, — ухмыляется Билхарт, запалив цигару. — Это от хорошего настроения, етить. Вильхельм улыбается нам с небес, кум Шваржаг! — Кибельпотт в пугающем приступе благосклонности посылает мне облачко сизого дыма. — Вы знаете, кум Шваржаг, где это мы беседуем?
— В масел-депо, кум Кибельпотт, — я с трудом сдерживаюсь, чтобы не зевнуть, — нет?
— А вот и нет, етить. — Билхарт цокает языком, почесав щеку пожеванным кончиком цигары. — Зачем в депо эти здоровые, как свинушья мамка-свиноматка, котлы, а? Харчи для всей калековской клики варить?
Я не могу ответить на его вопрос. Да, в общем-то, у меня и сил на то нет… Но Билхарт, похоже, принимает мое молчание за мучительный мыслительный процесс и покровительственно приоткрывает для меня завесу тайны.
— Сегодня мы сорвали жирный барыш, кум Шваржаг, — лязгает он мягче, чем обычно, как будто его чугунные голосовые связки наконец-то щедро сбрызнули из масленки. — В этих котлах варилась сраная наркота. Сладкая падь, или же слядь, как ее называют торчки. Дешевая, убойная, подсядешь на нее — и уже не слезешь, пока под себя ходить не начнешь. Позорная и вместе с тем самая гениальная формула, чтобы портить бехровскую молодежь. И два десятка чанов этой отборной наркоты сгорят здесь ко всем бесам, етить. — Билхарт довольно скрещивает ноги, обведя цигарой масел-депо. — Выходит, Белое братство оказало нашему городу неоценимую услугу. Бехровия станет чище, етить, и опять благодаря нам!
Снова, как и тогда в «Усах бедного Генриха», Билхарт Кибельпотт щелкает ножничками по цигаре, и еще тлеющий обрубок валится вниз, пропадая меж обезображенными телами.
— Всё, хватит на сегодня, етить. — К Кибельпотту внезапно возвращается его прежний презрительно-высокомерный тон, как будто вся его приторная учтивость была заключена в обрубке цигары. Даже края его рта загибаются книзу. — Можете проваливать к своему никчемному Хрему туда, откуда вылезли, в сраное Прибехровье. Уже скоро вам вновь придется откопаться из нечистот на свет божий: в городе еще хватает грязной работенки. Но не раньше, чем мы разрешим. А пока… — Билхарт делает вид, что снимает невидимую шляпу. — Живите свою жалкую жизнь. И радуйтесь, что выиграли пару деньков сверху.
* * *
Усталость потихоньку отступает, когда я делаю новый глоток горячего гешира. Кружка приятно греет озябшие руки, внутри растекается, нарастая, бодрящее тепло.
— Не возражаешь, если мастер подбавит градуса, сынок? — Табита, сидящая напротив, откупоривает бутылку моровского бренди. Я согласно киваю. — Во, моя школа. — Она улыбается, и медный оттенок алкоголя чуть скрашивает безрадостный зеленовато-бурый цвет гешира. — По мне, так всё, что не пьянит, от воды не отличается. После тяжелого дня мало горло промочить — надо, чтоб и в башке помягчело.
— Дык таким манером оно и спиться недолго, — пожевав губами над чашкой травяного отвара, озабоченно косится Строжка. — Ох, не жалеете-то вы свои гуморы, молодежь…
— Кто с головой дружит, не сопьется. — Табита гоняет бренди во рту, отпив из коренастого бокала с толстой ножкой. — А жизнь гамоново коротка, чтобы быть трезвой.
— Оттого-то и коротка, коли спиртом злоупотреблять. — Старик неодобрительно сводит седые брови. — Я вот сколько на энтом свете живу? А оттого, Таби, что за всю жизнь ни капли…
К островато-горькому вкусу гешира добавилась терпкость. Не могу сказать, что пить его стало намного приятнее, да и бес с ним. Главное здесь — эффект легкого расслабления, который укладывает твои мысли в мягкую колыбельку, а губы трогает слабой улыбкой.
— Дед, дружище, можешь ответить на один вопрос? — обращаюсь к Строжке, осадив его на полуслове.
— Отчего ж нет, братец Бруг… — Он, сняв очки, опускает их на пахнущую лекарствами тряпочку и часто-часто моргает выцветшими глазами. — Дык спрашивай, коль то в моей компетенции. Чем смогу помогу.
— Я не вчера стал оборачиваться. И каждый раз, год за годом, это случалось одинаково. — Не знаю, как лучше подобраться к вопросу. — Я даже думал, что бес рассосался во мне и от него остался лишь полезный трюк…
— Опасный трюк, сынок, — качает головой Табита, сжав губы.
— Да, но не в этом соль, пса крев, — выдыхаю я. — Соль в том, что только в Бехровии я стал слышать голос: ненастоящий, он звучит лишь в моей голове. И что-то мне подсказывает, что голос этот — того самого беса. Впрочем, дед знает, почем зря рассказывать… Короче, почему сейчас? Какого черта он молчал все эти годы?
— Прости старого, братец Бруг, но однозначного-то ответа у меня не имеется. — Строжка пристально всматривается в чашку, словно на дне ее, под желтоватой толщей отвара, могла притаиться разгадка. — В истории не бывало таких случаев, но… Коль больной рассудок притягивает бесов, токмо ли в одну сторону оно так работает? Быть может, тогда и гость из Эфира, поселившись в здоровом сосуде, способен расшатывать психику?
— Хочешь сказать, я псих? — фыркаю, исподлобья глянув на Строжку с Табитой. — Нет-нет, Бруг рассудителен и здоров дьявольски. Уж я бы заметил, пса крев!
Я вспоминаю Катаржину Клаугет, которая до самого конца была уверена в своей адекватности, и на душе становится погано.
— Никто не собирается сдавать тебя в Башню Дураков, сынок. — Табита кладет руку на стол, как бы в подтверждение своих слов. — Строжка, это всё?
— Ох, нет, ты неверно истолковал, братец Бруг! — Старик взволнованно шарит взглядом по чашке, испугавшись своих поспешных выводов. — Энто токмо один из вероятных вариантов… Быть может, твоя одержимость протекала бессимптомно, поскольку твоя, кхем, психосхема таборянина имеет к бесам некое сродство. — Строжка кивает сам себе. — Известно, что в Сумеречных пустошах водятся жабы, ядовитых жуков поедающие. И дык жабы энти сами случаются ядовиты, коли многих жуков потребят. Вестимо, это токмо догадки… Но коли предположить, что ритуальная охота на одержимых, или «заложных», по-вашенски, вносит коррективы в психосхему таборян… И делает энто на протяжении многих поколений…
— То все таборяне как жабы, только жрут бесов? — недоверчиво приподнимаю бровь.
— Ну-у-у… — протягивает Строжка. — Упрощенно оно как-то так. То бишь гуморы твои, братец Бруг, с рождения приспособлены, чтоб беса сдерживать. Эх, какая бы вышла тема научной работы…
— Вот так штука получается, гамон. — Табита со стуком опускает бокал. — Нам бы в Бехровию десяток таборян прислать, ага. Боюсь только, тогда мы без работы останемся.
— Не выйдет, подруга, — качаю я головой. — Таборяне не могут покинуть Глушоту.
— Знаю, знаю… Но ты не говорил почему.
— Тоска заедает до смерти, — невесело усмехаюсь я. — И чем дальше от Глушоты, тем сильнее грызет. У нас даже легенда про то есть — о десятом таборе.
— И как, может, поделишься, сынок?
— Да, братец Бруг, было бы полезно узнать. — Строжка суетливо вынимает записную книжечку и слюнявит огрызок карандаша. — Из личного интересу, так сказать…
— Расскажу, если в моей кружке появится бренди. — Я недвусмысленно подвигаю пустую кружку из-под гешира Табите.
— До́роги твои истории, сынок, — ворчит она, но медный алкоголь всё же наполняет кружку до краев. — Ну, приступай, гамонов ты сказитель!
— Всегда бы так. — Я прячу улыбку в глотке моровского бренди. — Когда по Глушоте еще бродило десять Великих Таборов, среди них самым сильным считали табор барона Йуда. Зобры его были на голову выше прочих, а бесов в горниле Гуляй-града томилось столько, что в тени его мог поместиться весь табор моего отца…
— Твой отец был бароном? — Табита чуть не давится спиртным, тут же рассмеявшись. — Выходит, господин Шваржаг у нас княжич, ага?
— Это уже другая история, подруга, — отмахиваюсь я, продолжая: — Табор Йуда топтал южаков по всей Сотне Крепостей, и всё им казалось мало. Но, как ни старались они перейти черту за ней, чтобы снять жатву с других стран, тоска по Глушоте понукала возвращаться назад. Наконец Йуд стал просто одержим идеей: решил пересечь черту во что бы то ни стало. Тогда он направил Гуляй-град прямо на юг, весь табор сковал цепями, а себя привязал к самой высокой печной трубе — чтоб никто не повернул табор назад, а сам он первым увидел девственные земли.
— Дык а дальше-то чего было? — Строжка перестает писать, дойдя до точки.
— Больше о десятом таборе никто не слышал. — Я пожимаю плечами. — Одни говорят, Йуд завел Гуляй-град в море, где тот и утонул. Другие — что таборяне с тоски отгрызли себе языки еще на самой границе, и их добили южаки. А третьи — что Гуляй-град спустя многие годы видели бороздящим Глушоту, вот только был он темен и безлюден. Мол, так и бродит бесцельно по лесам и лугам родины, как один гигантский склеп.
В кирхе повисает задумчивое молчание, и слышно только, как шуршит по бумаге карандаш Строжки.
— Хм, неожиданно толковая легенда, — вдруг выдает Табита, отхлебнув из бокала. — Вот что бывает, когда люди заходят со своими амбициями дальше положенного… — Мастер внезапно, будто осознав что-то важное, широко распахивает глаза. — Погоди-ка, сынок, а как же ты тогда досюда добрался?
— Долго рассказывать.
— Ай да гамон! — Отставив бокал, она тыкает в меня мозолистым пальцем. — Набрехал наивной Табите про тоску по родине, чтобы из моей бутылки налакаться, ага?
— Не хочешь — не верь. — Я скрещиваю руки на груди, откинувшись на спинку стула. — Кстати, на свой вопрос Бруг так и не получил ответа. Дед, и всё же: какого беса я слышу голос в Бехровии, если твоя психосхема должна этому мешать?
Строжка оказывается застигнут врасплох, и карандашный стержень предательски ломается о страницу.
— Дык того-этого, — тараторит старик, — могу предположить, то возрастное, братец Бруг. Со временем у всех нас, вестимо, новые болячки вскрываются, вот и твоя защита могла дать слабину…
— Вот так сразу в одночасье и ослабела? — фыркаю я. — Чушь какая-то.
— Или в Бехровии твоя психосхема вступила в конъюнкцию с неким катализатером, кхем. — Строжка выливает травяной отвар в блюдечко, несмотря на то что тот давно остыл. — Проще сказать, вступила в поле усилителя — чего-то или кого-то, непомерной психической силой обладающего… Но это всё глупости, братец, ты прости старого.
— Знаешь ли, этот вариант мне нравится больше, чем тот, где я слабею от старости…
— Пустое это, забудь! — неожиданно оживляется Строжка. — Ведь коли в городе нашелся бы усилитель такой силы, — он почему-то прыскает, точно сказал что-то смешное, — то все психоскопы свихнулись бы давно! А они нет, работают потихоньку. Дык и гремлины-то не лыком шиты: засекут такую психическую активность — моргнуть не успеешь.
— Понятно, — вздыхаю я. — Как обычно, вопросов у Бруга только прибавилось. Уже голова от них пухнет, пса крев. Осталось последнее, прежде чем я завалюсь спать и этот чудесный денек станет всего лишь вчера. Вы знаете, кто это?
Вынув из кармана куртки свернутый вчетверо лист, я разворачиваю его на столе. С него, заляпанного кровавыми отпечатками моих пальцев, смотрит Коста. Или Констансия, или Коринн — плевать. Главное, когда я найду эти угольно-бумажные глаза, они взглянут на меня как раньше. Заковав в янтарь. Утопив в озере сосновой канифоли.
Табита со Строжкой рассматривают плакат совсем недолго.
— Первый раз вижу, сынок. — Мастер возвращается к бокалу. — Я со многими в городе знакома, но не с ней. Да и Бехровия — не поселок, ага. У нас жителей больше, чем во всем Предгорье, и каждый день их всё прибавляется.
Строжка лишь кротко пожимает плечами, в привычной манере улыбнувшись кому-то незримому.
— Дядька Бруг, эт вы типа что тут разглядываете? — Лих возникает будто из самого воздуха, шмыгая носом. На плаще у него густо от капель дождя. Завидев плакат, парень аж присвистывает. — Ля какая девчонка! Это откуда? В борделе дали? А в каком?
Меня пробирает старое чувство, что однажды вцепилось в загривок жадным клещом и с тех пор не разжимает челюстей: ревность. Помнишь, Коста? Это ты подсадила мне этого паразита.
— Еще одно слово, и я вгоню его тебе в глотку кулаком, — цежу я сквозь зубы.
Лих враз столбенеет, превратившись в бесячую скульптуру. Какое-то время парень судорожно соображает, что сделал не так, а когда его посещает озарение, то хватается за кудрявую макушку.
— Вот курва! — выдает он, чтобы тут же шлепнуть себя по губам. — Ой, я не про нее сейчас курвой сказал… Прости, прости, дядя! Ну, я ж не знал, что это, ну… та твоя зазноба.
— Просто заткнись, Лих. — Я резко встаю со стула, и тот протяжно скрипит по доскам. — Перестань молоть языком, о чем понятия не имеешь.
Из-за резной колонны кирхи доносится знакомое фырканье Вилки, а потом появляется и она — самоуверенной походкой, держась руками за ремень.
— Слушала я, слушала, — ее лицо спокойно, даже холодно, но во взгляде промелькивает игривый блеск, — и даже стало любопытно, из-за чего весь сыр-бор…
Она подходит к столу как царица. И почему-то у меня возникает непреодолимое желание тут же схватить плакат и спрятать подальше.
— Ну-ка, — слегка разомкнув губы, она склоняется над столом, — дайте и мне посмотреть.
Я порывистым движением кладу руку на портрет Констансии.
— Это не твое дело, — чуть не рычу я.
Вилка вызывающе повторяет мое движение и тянет плакат на себя.
— Ну что же ты, — хитро скалится она одними глазами, — боишься, я его разорву? Так вцепился в эту бумажку… О Хрем, я будто соску у младенца отбираю!
Девчонка тянет сильнее, и я невольно ослабляю хватку, лишь бы не испортить единственное доказательство, что Коста мне не померещилась. Вилка, пользуясь моим отступлением, разворачивает плакат к себе. Ну и пожалуйста, сука! Хоть обсмотрись!
— Не поранься о край бумаги, подруга, — кривлю я рот.
— Как это мило! Спасибо за заботу, — до приторного любезно отвечает она. Вилка облокачивается о стол так, что поясница ее оказывается на одном уровне с хвостом пшеничных волос. Выглядело бы соблазнительно, но не здесь и не сейчас. — Фи, это вокруг нее-то столько шума? Серьезно? Я-то думала, там окажется сама Эрата в человеческом обличье…
Она насмехается надо мной, будто говорит: вот я — девушка из плоти и крови, молодая и красивая, а твоя Коста — просто дурацкий рисунок.
— Слышь, Вилка, лучше не… — Лих пытается оттеснить сестру от стола, но та толкает его в грудь.
— А разве у нее не другие волосы, м-м-м? — с фальшивой безучастностью спрашивает она, коварно зыркнув на меня из-под косой челки. — Как ты там говорил, Лих? Медовые, кажется?
Я чувствую, как у меня горят уши, словно сунули в кипяток.
— Ничего я ей не говорил! — защищается Лих, отскочив на безопасное расстояние. — Она сама всё!
— Ой, да что в этом такого? — фыркает Вилка, наматывая на палец инеисто-пшеничную прядь из хвоста. — А! Она, наверное, покрасилась. Только какой надо быть дурой, чтобы променять светлые волосы на эти обыкновенные чер…
Договорить она не успевает. Конец фразы так и застревает у нее в горле, когда я, чуть не взобравшись на стол, хватаю ее за тонкую шею. Моя кружка с жалобным звоном разбивается о пол.
— Извинись! — рявкаю я, поменявшись в лице. Усталости как не бывало, а горючий прилив гнева разгоняет сердце до скорости маслорельса.
— Не… буду, — сдавленно отвечает девчонка, сузив глаза.
Скрипят стулья. Испуганно ойкает Строжка.
— Дядька Бруг, ну ты чего! — одергивает меня Лих, силясь стащить со стола за плечи. — Перестань!
— Прекратить! — командует Табита. — Кому сказала, гамоны?!
Но мне плевать. Она извинится или сдохнет.
Я вдавливаю Вилкино острое лицо в стол так, что ее щека ложится на нарисованную щеку Косты.
— Проси прощения! — рокочу я.
Вилка скашивает на меня серо-голубые глаза, хрустальные, что озерный лед. На угольный глаз Констансии падает капля, стекшая по скуле девчонки. Нарисованный зрачок тут же расплывается, точно подернутый бельмом.
— Прос… — кряхтит Вилка, пока лицо ее стремительно бледнеет, а на щеках расцветает румянец удушья. — Прости…
Я размыкаю пальцы так же быстро, как сомкнул, а Вилка поднимается на локтях, хватаясь за красное горло. Лицу ее быстро возвращается прежний здоровый оттенок, но щеки пылают пуще прежнего.
— Ты, ты… Ты просто больной! — Она пятится от стола, растирая шею. Глаза ее мокрые от слез, а на скуле осталось размытое черное пятнышко.
Лих стоит колом, не зная, куда податься. Табита так и замерла, полуподнявшись из-за стола, а старик остался там, где и сидел, — замороженный, заторможенный, с блюдцем в руке, из которого всё уже давно пролилось.
Я наспех, еще кипя от злобы, сворачиваю намокший плакат.
— И что, ты ничего не скажешь?! — припадочно распахнув воспаленные веки, то и дело всхлипывая, без ножа режет меня Вилка. — Где же твои шутки?! Ну же, отшутись, убожество!
Заткнув портрет за пазуху, я напоследок заглядываю ей в самые глаза. Ее взгляд не теряется, не уходит в сторону. Он всё так же сверлит меня, выпрашивая неведомый мне ответ.
— Да, я болен, пса крев, — бесцветным голосом подтверждаю я. — И болен давно, с самой Глушоты. Тебе не понять меня, ведь ты просто глупая девчонка. — Губы мои трясутся. — Но если ты не была на моем месте, если не болела тем же, то и не смей меня осуждать.
В спину летят проклятия, но мне всё равно. Они летят и летят, расшибаясь о кожу моей куртки, бельтами вонзаются в дверь кирхи, пока та не захлопывается за мной.
Надо забить, выдохнуть. Всё это такой пустяк, Бруг. Всё это пройдет, забудется, сотрется в пыль, а ты останешься.
Только ты и Констансия.

Глава 13
Башня Дураков
Граммель Аннешволь. Рюень, 649 г. после Падения

Все мы с самого зачатия имеем ряд сопротивляемостей, как то: к жару и холоду, к болезням и ядам различной природы. Течения из Эфира, мира богов и бесов, тоже являются специфическим ядом, который действует, однако, не на наше физическое тело, а на психику. Психика обычного человека достаточно сильна, чтобы бороться с нажимом эфирных атак, но стоит ей дать слабину, истончиться под гнетом душевных ран – и всё. Эфир проломит ее, а в образовавшуюся брешь проникнет бес. Все одержимые, вне зависимости от типа, появляются единственно так… Подобное заблуждение существовало ранее, пока наука не столкнулась с безумцами, что по собственной воле заключают договоры с бесами. Уступают тела в обмен на свершение мести.
Коломан Ларник, «Полная классификация одержимых»

Хотя многие считали его человеком сентиментальным, сам Граммель Аннешволь про себя так не думал. Этот его образ, сложившийся за годы кропотливого промысла, получился сам собой. Вычурное жеманство удачно наложилось на врожденную импульсивность, порой граничащую с ребячеством.
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Добавь к этому вечно сияющие глаза и длинные волосы на имперский лад. Добавь очаровательную неряшливость в дорогущих нарядах, а еще расточительное меценатство — вот и готов романтический идеал! Восторги вокруг временами надоедали, но Граммель не торопился никого разубеждать. Весь этот прекрасный ореол позволял ему творить что угодно… Ну, почти. А если какая-то выходка и вылезала за рамки приличия, всегда выручал вовремя брошенный злотый.
Золото вообще любило его. Наверное, из-за золотых же волос. Ведь, как известно, подобное тянется к подобному.
Когда двери подъемника разъехались в стороны с противным треньканьем, Граммель спрятал руки в юбках кружевных манжет. О, эти руки, как же он их ненавидел… Негнущиеся жилистые запястья и пальцы, длинные и тонкие, что первые сосульки. Как и волосы цвета золота, их ему подарил папаша — заезжий торгаш из Льдечии, когда второй раз присунул его матери.
После первого раза появилась сестра Граммеля, но та унаследовала только волосы. А вот семя, из которого вылупился Грам, оказалось порченым. Наверное, ему просто не повезло, либо боги рассудили, что стыдиться собственных рук — удел исключительно мужчин. Но его сестре везло с рождения.
Сначала Грам завидовал ее безупречной красоте. Потом стал тайно желать ее, когда впервые застал мать с клиентом. Он и сейчас видел перед глазами их обшарпанную комнатушку, кровать с грязно-желтыми простынями… И прыщавую задницу мужика на фоне раскинутых ног матери. Тогда ему было лет десять. И с тех пор что-то мальчишески гнусное поселилось в Граме, заставляя его, сгорающего от стыда и страха, еженощно рукоблудить до боли в паху, пока он представлял плоскую грудь сестры.
Если б сестра пошла по стопам матери, Грам бы ее возненавидел. Но не пришлось.
Сощурившись от слепящей белизны коридора, Граммель покинул клеть подъемника и бодрым шагом двинулся вперед. Неестественно чистая плитка на стенах и выбеленный потолок резко контрастировали с соломенными циновками на полу, но Граммель не удивился. В Башне Дураков давно выяснили, что проще заменить циновки, изгаженные дерьмом и кровью, чем мусолить пол тряпкой.
Это ему еще в прошлом месяце рассказала новая санитарка. Она и сейчас встретила его заискивающей улыбкой, не успел он пройти и двадцати шагов.
— Господин Аннешволь! — Она округлила напомаженный рот. — Я уж испугалась, что вы не придете.
— Ах, столько дел, жемчужная моя. — Он подошел к молоденькой санитарке вплотную и беззастенчиво тронул брошку в декольте ее врачебной мантии. Брошь — слезинка из обыкновенной стали. Знак мелкой сошки, вынужденной работать с душевнобольными. Если бы Грам задушил ее здесь и сейчас, дело бы просто замяли: где она, а где он… — Видишь, до чего заработался? Даже опаздываю на встречу с самой прелестной узницей этой башни!
— Ужель вы обо мне, господин Аннешволь? — Она хлопнула ресницами, слипшимися от угольной мази. — Ради вашего внимания и выговор получить не страшно! А профессор ой как ругался на меня, что болтаю с вами без толку…
— Это невообразимо бестактно с его стороны, жемчужная моя. — Прошуршав пальцами под изысканным пальто цвета спелого лимона, он вложил монету в потную ладонь санитарки. — Это тебе, Мазена. Маленькая компенсация за чужую грубость.
— О Двуединый, целая крона. — Мазена воровато оглянулась, прежде чем спрятать монету в декольте. — Ваша щедрость не знает границ! Вы балуете меня, ваше благородие.
— Ты достойна куда большего, чем жалкое серебро. — Подойдя еще ближе, так, что его бедро уперлось ей в промежность, Граммель прошептал девице в самое ухо: — Может, мы сумеем подыскать такой красавице работу получше… Ну, потом.
Он ощущал ее сдавленное дыхание на своей шее, и гнусное мальчишеское чувство вновь воспряло у него в штанах. Да, он найдет этой дуре набитой подходящее местечко и лично проведет инструктаж… Шлюх много не бывает.
— Господин Аннешволь, я… Скоро обход…
Потная ладонь санитарки легла ему на пальто, но в этом жесте не было неприязни. А вот Граммелю захотелось сунуть кочергу в ее щелку при мысли, что на одежде останется мокрый след.
— Ну разумеется, Мазеночка. — Он отстранился сам, облизнув губы, плотоядно сощурил глаза. — Тебе еще нужно проводить меня до палаты. К сожалению, некоторые дела нельзя откладывать бесконечно…
Санитарка заткнула за ухо прядь волнистых волос, потупила взгляд. Потом кивнула и затрусила по коридору, дешево виляя задом. Граммель поспешил за ней, но на заигрывания внимания не обращал. Вульгарная, пошлая девка — в ней он видел свою мать. К счастью, в борделе Мазену перекуют по лекалам пристойного товара, научат торговать собой с большим изяществом.
Когда они миновали решетчатую калитку, коридор расширился. Справа замелькали узкие проходы, освещенные настенными фонарями, а слева — толстенные железные двери с масел-ставнями. Большинство ставен были, как всегда, опущены, но из одной лился тусклый свет.
Граммель почувствовал знакомое волнение. Он обожал эту дверь.
Мазена попыталась что-то вымолвить, когда он подскочил к двери, но не успела. Его лицо уже втиснулось в окошко, и стальные прутья приятно похолодили щеки. Грам чуть не ахнул от восхищения: «оно» всё еще жило внутри!
Нечто бесполое — не то парень-доходяга, не то истощенная девушка — нарезало круги по палате, и каждый раз темные босые стопы опускались ровно в тот след, что и минуту назад. Скованное специальной рубашкой, оно будто не имело рук: из тонюсенького свертка торчали лишь ноги-тростинки да бритая голова… Но какая это была голова!
Уродливая белая маска кожи, натянутая на череп. Черная дыра вечно раззявленного рта, струйка слюны, стекающая по запрокинутому подбородку к рубашке. Однако больше всего завораживал взгляд: будто на тебя смотрели два стеклянных шарика, запавших в синие котлованы глазниц. Их взор казался пустым и безучастным, но вместе с тем будто кричал от удивления. То был невинный испуг младенца, впервые узревшего мир.
Граммель всё разузнал про эту живую диковинку: одержимый мальчик топтал так свою палату уже третий год, совершенно безобидный, разве что царапал санитаров, когда те вставляли ему в глотку трубку для кормления. Тихое, безгрешное дитя, ставшее вместилищем беса.
Однако стоило закрыть ставень на его двери, и мальчик принимался выть, тоскливо так, просяще. Звал на помощь словами какого-то несуществующего языка так жалобно, что его спасение вмиг становилось смыслом жизни для всех окружающих. Но никто не мчался к нему стремглав.
Потому что видели, вокруг чего нарезал круги мальчишка. То была огромная мясистая нашлепка на полу. Бледная и скользкая, она чуть дрожала, булькала изредка — и из самой середины ее выдвигались зубы, похожие на обломки костей. Рядом с ней влачилась жирная, осклизлая пуповина — и пропадала между ног пацана, теряясь в недрах длинной рубахи сумасшедшего.
Граммель разузнал, что это одержимый типа «молящийся», также именуемый дикарями Запада жалобницей. Тварь, способная разжалобить и людоеда, что насиловал и жрал карапузов на глазах их матерей. Сковать волю мольбами, подманить, а потом перемолоть с потрохами, когда одурманенная жертва станет искать конец «поводка» в самой пасти уродины.
Грам, влекомый извращенным порывом, крепко зажмурился. Очистил разум, напряг психику… и без труда очутился в голове жалобницы.
Он в который раз изумился, как пусто в ее мозгу: ни желаний, ни мыслей — ничего, как в мерзлой пустыне. Тогда он передвинул ножки-тростинки и кое-как обернулся к двери. Тело было как деревянное, и он не мог даже разогнуть шею. Весь он от коленей и до темени будто онемел, а рук не чувствовал вовсе.
Зато теперь мог четко разглядеть собственное лицо, вжатое в малюсенькое окошко. Гладко выбритое и напудренное, с высокими скулами и носом прямым, как у святых на витражах в соборе Двуединого. Граммель смотрел в свои закатившиеся глаза, любовался безукоризненно гладким лбом в короне золотых волос. Черт, как же он похож на свою сестру! Он даже брился по часу, чтобы отличаться от нее как можно меньше! А этот багрянец пухлых губ… У его сестры были точно такие же. Интересно, каково их целовать и получать поцелуи в ответ? Облизывать, прикусывая от удовольствия, пока не почувствуешь на языке вкус родной, живой крови?
Но вдруг что-то черное и злое набросилось на его мысли. Окутало непроницаемым мраком, завертело и перепутало, а потом с пугающей легкостью вытолкнуло из головы мальчишки.
Граммель не сразу понял, что вернулся в собственное тело. На его устах еще горели сладкие губы сестры, когда он пьяно покачнулся и утер рот ладонью. На ней остался кровавый мазок.
— Вам нехорошо, господин? — засуетилась Мазена. — Не хотите ли воды?
— Нет-нет, жемчужная моя, — ответил он безучастно, последний раз глянув на жалобницу. Мальчик по новой, как ни в чем не бывало, наворачивал круги вокруг пасти. — Я хочу совсем не воды…
* * *
До нужной палаты они дошли быстро, не отвлекаясь больше на его прихоти. Граммель пропустил Мазену вперед. Санитарка, сняв с пояса связку одинаковых с виду ключей, заскребла одним в замочной скважине.
Тяжелая, толщиной с кулак дверь нехотя отворилась. Внутри была тесная «прихожая» — пятачок со стулом, отделенный от остальной палаты двумя рядами металлических прутьев.
— Господин Аннешволь, — залепетала будущая шлюха, — вас оставить?
— Да, если тебя не затруднит. — Он улыбнулся ей лопнувшими губами.
Ее, конечно, не затруднило. Продажная уличная девка тут же зацокала туфлями по коридору. Тогда Граммель сел на стул и пододвинулся к решетке. Закинув ногу на ногу, прокашлялся.
— Госпожа Аннешволь? — дрогнувшим голосом позвал он.
Если б не распахнутая дверь, в палате бы царил кромешный мрак. А так свет, лившийся из коридора, выхватывал полукруг плитчатого пола, полосатый бок софы с аккуратной подушечкой и напольное зеркало, закрытое покрывалом.
— Госпожа Аннешволь! — позвал он громче.
Его длинная тень вздрогнула на чисто вымытом полу, когда в нее ступила нога в сафьянной тапочке. За ней последовала другая. Госпожа Аннешволь приближалась маленькими шаркающими шажками.
— Иду-иду, золотце, — заспанным старушечьим голосом ответила она, передвигая табуретку тапочкой. Граммелю всегда становилось не по себе от первых ее слов. Ведь женщина, несмотря на кажущуюся дремоту в тоне и частые зевки, никогда не спала.
— Рад вас видеть, жемчужная моя. — Занервничав, Грам оправил манжеты на запястьях. — Как ваше проживание? Всего ли в достатке?
Мать подняла на него блеклые глаза, утопленные в складках морщин. Потом опустила взгляд и разгладила тонкое летнее платье, комом сбившееся на впалом животе. Голубая парча с модным «аргальским огурцом». Грам лично выбирал это платье.
— Грешно жаловаться, господарь. — Она вновь посмотрела на него, блеснув вставными зубами, такими идеально ровными и белыми, что впору носить как украшение. — Девицам моего ремесла жаловаться не к лицу. Коль помлаже была, грязи навидалась выше крыши, а тут со мной как с принцесской обращаются, ей-богу! Уж чем такое заслужила, и не знаю…
— Беатриша, вы подумайте еще. — Что-то содрогнулось внутри Граммеля, когда он произнес имя матери вслух. — Что пожелаете, будет ваше.
— Беатриша, да… — Старуха пятнистой рукой проверила, как сидит в пучке седых волос черепаховый гребень. — Кажется, так меня зовут. «Ягодка Беатриша». Да-да, оно так. — Искусственные зубы клацнули. — А вот вас, господарь, я и не припомню… Уж не серчайте, да что-то думки улетают от меня, словно мошки. А поймать их никак…
Она пощупала выпуклую волосатую родинку в уголке глаза. Раньше она, маленькая и плоская, была предметом ее гордости, но от изюминки бывшей шлюхи осталось только уродливое напоминание. Как и от всей Беатриши Аннешволь.
— Попытайтесь вспомнить, жемчужная моя, — не сдался Грам. — Я не тороплю.
В слабых потугах собрать мысли воедино женщина затрясла головой. Та болталась на хлипкой шее, как у шарнирной куклы.
— Вы, господарь, такой вежливый, красивый, весь в чистеньком… Думается мне, вы мой дохтор?
У Граммеля пересохло горло, но вида он не подал.
— Именно, жемчужная моя! — Он изобразил радость. — Вот видите, как всё просто?
— Просто, просто! — обрадовалась старуха. — Да, теперь совсем хорошо помню!
Она хлопнула по коленкам с такой силой, что Граммель испугался, как бы они не отвалились. Мать виделась ему древней статуэткой, которую легко разбить простым прикосновением. И хотя ее тело высохло, истончилось и пожелтело старым пергаментом, Беатриша продолжала упрямо цепляться за мир живых. Словно сама смерть, сам Шфельгин не хотел забирать ее порочную психику.
— Вспомнила, господарь дохтор. — Мать пожевала дряблые губы. — Вспомнила, чего не хватает.
— Это же замечательно! Говорите, не стесняйтесь.
— Дочурка моя, как она? — Блеклые глаза скользнули по его лицу, не задержавшись ни на миг. — Моя красавица Гримма, она же там совсем одинешенька. Мамина радость… Скоро ль она придет меня навестить?
— С ней всё в порядке, жемчужная моя, — холодно ответил Грам, впившись ногтями себе в бедра. — А других… детей у вас нет?
— Ах, господин дохтор, ничегошеньки от вас не утаить, — вздохнула мать. — Как же нету… Был у меня сыночек, Граммелем назвали. Он Гриммы помладше на пять годков, но волосики у обоих — что солнышко поцеловало. Только вот отняли у меня сына. — Она опять пощупала безобразную родинку. — Убили его.
Он слышал эту ложь каждый раз. И каждый раз она ранила его как в первый. Тупая сука. Всё не так. Ты придумала себе эту смерть, чтобы не любить сына.
— Вы ничего не путаете? — сдерживая волну ненависти, процедил Грам. — Может, всё было иначе?
— Да как же такое перепутать, господарь! — Беатриша посмеялась над ним, чуть задрав подбородок, почти как в детстве. — Какая ж из меня была бы мать, коль я б собственных детей не различала? Что из чрева вышло, с кровью, водой и муками, то вовек не забудешь. Вы, дохтор, человек вроде ученый, небось книжек умных не одну прочитали, а такие несуразности говорите… А я ведь мать! Грустно матери такое выслушивать.
Граммель почувствовал, как под мышками становится мокро и жарко, как испарина неприятной теплой улиткой ползет со лба к бровям. Ему хотелось наорать на мать. Выложить ей всю правду, высказать всё, что думает о ней. Но он не мог. Его ясно предупредили, что произойдет, если нарушить и без того хрупкое психическое равновесие.
— Кстати, а дочурка моя где? — опомнилась Беатриша Аннешволь. — У нее всё ладно?
Граммель затрясся. Мать не узнаёт его уже пятнадцать лет, зато сестра навеки коронована в ее памяти. Почему только сестра, если они так похожи? Разве в сукином сердце недостаточно места для них обоих?
— Гримма, девочка моя. — Старуха скомкала платье, что он ей выбрал. Обняла руками и принялась гладить, будто младенца. — Нет-нет, ты мамочку не могла забыть. Мамочка всегда тебя любила… Больше всех.
Пот заливал щеки, щипал между веками. Беззвучно выругавшись, Граммель зачесал назад взмокшие волосы.
— Ой, господарь дохтор. — Мать указала на него крючковатым пальцем. Во взгляде ее читалась брезгливость. — Какие-то у вас руки… некрасивые. Прямо упыриные, ужас какой!
Грам испуганно оглядел свои запястья. Жилистые и недвижные. Вытянутые, что упыриные клешни. Ему вдруг стало стыдно за них. Казалось, мать уже час отчитывала его за какую-то детскую проделку, как раньше. А чтобы добить вконец, поносила за руки, которых он не просил. Заставляла прятать врожденный недуг, дичиться его.
— Надо вам к дохтору сходить, — наставляла Беатриша. — У меня тут есть один, очень хороший. Он вам эти цырлы вправит, а то смотреть противно. Постойте… Разве вы не есть тот дохтор?
Граммель вскочил. Лицо горело.
— Я твой сын, безумная ты потаскуха! — вскричал он. Слюни брызгали на решетку. — Граммель! Как ты можешь меня не помнить?!
— Не дурачьте меня, мужчина. — Старуха насупила седые брови. — Я вас вообще не знаю!
— Нет, знаешь! — Он сжал стальные прутья до белых костяшек. — Ты родила меня! Ты дала мне имя! А потом забыла, мразь!
— Дохтор! — закричала старуха, оглядываясь по сторонам. — Позовите дохтора! Гримма, доченька, спаси маму!
— Гримма умерла!
Он позволил ненависти забрать себя, а та довольно согласилась. Грам впустил в мысли прошлое и греб по нему, пока не выдернул корень своих бед. И усилием психики запихнул в разум матери жуткое воспоминание.

Шумная весенняя ночь. Сырая комнатушка, кишащая клопами. Граммель, еще мальчишка, возится под кроватью, на которой мать раздвигает ноги перед клиентами. Ему четырнадцать. В свете треснутой масел-лампы он в сотый раз перечитывает разваливающийся томик «Алхимика». Грам знает эту книжку наизусть, хоть и не понимает половины слов. Страницы заляпаны жиром его пальцев, чернила смазаны от тысяч прикосновений, но он продолжает пожирать глазами мелкий шрифт. Он будет читать эту книжку, пока не найдет на свалке новую. Однако книги выбрасывают редко.
Кровать скрипит, когда мать ворочается во сне. На скрип отвлекается Гримма, сидящая на полу. Сестра заглядывает под кровать и, подмигнув ему, возвращается к маленькому битому зеркалу, лежащему в изгибе бедра. В ее руке щербатый гребешок, которым Гримма расчесывает золотые волосы. Она уже совсем взрослая, работает швеей. Но Граммель очень, до стука в ушах за нее боится. Боится, что нищета вынудит Гримму ложиться под мужчин за деньги.
Он часто отвлекается от «Алхимика». Украдкой косится на розовую пятку сестры, пялится на худой живот, дразнящий из-под линялой туники. А после, проклиная себя за постыдное желание, тупо глядит в книгу. Он пробегает строчки глазами, но смысл слов ускользает. Между буквами ему мерещится улыбчивое лицо сестры.
Вдруг Грам подскакивает от сочного треска и расшибает затылок о кровать. Свернувшись калачиком, он хочет захныкать, но ужас парализует его. Слышится мужская брань. Гримма вскакивает, роняя зеркальце, то разбивается. Осколки летят по доскам, и один, самый крупный, проскальзывает под кровать.
Он видит перед собой щиколотки матери, что села в постели… Но они тут же исчезают, вместе со звуком глухого удара.
— Гони гроши, Беатриша! — сипит чей-то голос. По доскам гремят гигантские башмаки.
— Уйди! — всхлипывает мать. — Твои дружки уж заходили! Ни монеты не…
Звук нового удара. Кровать снова скрипит.
— Гонишь, щель гнойная! Сама знаешь, как я зверею без мака!
— Да сам проверь! — Мать глотает слезы. — Хоть всё переверни, а нету!
— Ах так? Жмешься на дозу, да? — На досках пузырится желтоватый плевок. — Тогда я покажу тебе зверя, гнида…
— Я отдам! — молит его женщина. — Ночь пройдет, наскребу — и отдам, только не трогай дочь!
— Поздно, — гаркает незнакомец. Грам слышит зубодробительный удар о стену, а затем что-то, бывшее его матерью, продавливает кровать над головой.
Гримма, сваленная пощечиной, лежит ничком. Граммель хватает осколок зеркала, крепко сжав его в ладони. В руке режет, кровь обжигает кожу. Он хочет вылезти из-под кровати, чтобы воткнуть осколок этому торчку в живот и колоть, кромсать, рвать… но встречается со взглядом сестры. Обмякшая на полу, она подносит к разбитым губам палец. «Не надо», — просит она беззвучно, пока пелена слез заволакивает ее глаза. И Граммель послушно каменеет.
Превратившись в один сплошной булыжник отчаяния, он наблюдает, как с нее сдирают одежду. Как она, давясь рыданиями, безропотно встает на четвереньки, а мужик пристраивается сзади. С каждым толчком ее нагого, оскверненного тела Граммель каменеет всё сильнее. Шлепок о ягодицы, вырванный клок золотых волос, еще шлепок. Что-то очень важное и живое медленно умирает в мальчике.
Но по-настоящему оно умирает лишь потом. Когда мужик торжествующе взрыкивает, насадив на себя Гримму в последний раз. Когда сестра вымученно улыбается Граммелю искусанными губами… И лезвие ножа, быстрое, что отблеск солнца на зеркале, рассекает ее вспотевшее горло.
Агония сестры, тщетно зажимающей шею. Кровь бежит к нему, мчится под кровать, словно просит о помощи. Пачкает обложку «Алхимика». Тычется струями в порезанную ладонь. Его кровь мешается с ее. Гримма сучит ногами по окровавленным доскам, размазывая по ним красное. Золотые волосы липнут к полу, наливаясь багрянцем.
Когда звякает, застегиваясь, бляшка ремня, а гигантские башмаки уходят прочь, Граммель вылезает наружу. Поскальзывается на клейком полу, падает, ползет к сестре — и обнимает голое, еще теплое тело. Ему чудится, что она только поранилась и всё можно исправить: заштопать горло, как мамкины чулки, или скормить волшебных пилюль со страниц «Алхимика»… Он зовет сестру, целует губы, соленые от пота, крови и слез.
Но глаза сестры не видят его. И не увидят никогда.

— Не-е-ет! — Комнатушка взорвалась пронзительным воплем. — Гримма!
Граммеля увлек вихрь образов. Закрутил, придушив, и голова пошла кругом. И в тот же момент он вновь стоял перед палатой Беатриши Аннешволь. Скулы ломило от того, с какой силой он вжал их в прутья решетки.
— Только не моя девочка! Не может быть!
Грам еле успел отпрянуть, когда мать опрокинула табурет, и с ужасом понял: она меняется.
Старуха с трудом разогнулась, челюсти ее клацнули — и тут же обмякли. Вставные зубы горстью белых бусин рассыпались по плитке, и она проводила их удивленным взглядом. Но удивление было недолгим. Беатриша Аннешволь обернула к сыну голову.
Она еще напоминала прежнюю себя: пучок седых волос с черепаховым гребнем, блеклые глаза в месиве морщин, желтоватая кожа, натянувшаяся на острых скулах. Но ниже носа старухи теперь чавкал бесформенный мешок плоти, переходящий в раздутый, как у жабы, зоб на месте шеи. Мешок то надувался, то опадал в такт ровному дыханию матери. Внутри он казался шершавым от полчищ маленьких крючьев.
— Гр-рим-хла, — прохлюпала мать, сгорбившись диким зверем.
Граммель знал: однажды бес возьмет над ней верх, но не подозревал, что сам укажет тому путь наружу.
Одни профессора утверждали, что Беатриша обратится в кульмыху, как печально известная графиня Клаугет, мол, это форма блудниц. Другие — что станет псыжкой, потому как не утратила озорства юности. Но старая потаскуха провела всех.
— Ты не имела права сходить с ума, мама. — Он смахнул слезы. — Ты должна была держаться ради меня!
— Гр-рим-ма-а-а…
Беатриша согнулась в три погибели, и что-то в ней забурлило. А когда распрямилась вновь, ее зоб был большим, что свинушье брюхо.
Зловонная струя гноя излилась из ее пасти. Врезавшись в прутья решетки, жижа хлынула сквозь, прочертив всю прихожую до самого выхода. Граммель отскочил в последний момент, больно ударившись о стену.
Он не помнил, как выскочил в коридор, как дрожащими руками захлопнул дверь за собой. Он думал только о том, что впредь не сможет говорить с матерью. Ведь теперь Беатриша Аннешволь — одержимая типа «харкающий», или, как говорят дикари, «ихорник».
Сердце Граммеля бешено колотилось. В ушах стоял шум, а пальто стало дырявым от брызг едкого гноя.
— Господин Аннешволь, вы в порядке? — Зажимая нос рукавом мантии, подбежала санитарка Мазена. — Двуединый, что за запах…
Несло гнилью и дерьмом, но глаза Граммеля слезились не от смрада.
— Вам нужно срочно промыть лицо! — закудахтала Мазена.
— Передай начальству, жемчужная моя, — лицо санитарки расплывалось, — чтобы срезали матери эту… штуку. И в следующий раз приковали… кх-ха, покрепче.
Даже сквозь пленку на глазах он видел, как широко распахнут напомаженный рот девки. Но ему побоку. Он будет говорить с матерью, даже если она не сможет отвечать.

Глава 14
Прогулки под фонарями
Бруг. Кастрыч, 649 г. после Падения

В Двойной книге нет ответа, кто есть Отец Зла. Мы знаем, что его приход предсказан богами. Что явление его станет концом всего сущего – тоже. Но что он из себя представляет? Какую шкуру носит? Мы не можем быть уверены в замысле божьем, а можем лишь предполагать… Если вспомним, шесть веков назад произошло Падение: Двуединый в милости своей низверг Упавшего в наш мир, чтобы занять его место и править над нами великодушно и справедливо. А теперь подумайте: насколько темным должно быть божество, чтобы даже Двуединый, миролюбивый наш господин, отвернулся от него? И затем предайтесь размышлениям иного толка: не потворствуем ли мы злу, позволяя молиться Упавшему в нашей Бехровии? Доколе будем закрывать глаза на еретические речи упадников? Задумайтесь, верующие! И дайте ответ от всего сердца – перед самими собой и перед ликом Двуединого.
Понтифик Гелберт, первосвященник церкви Двуединого, отрывок из проповеди в соборе Бехровии

Ненавижу, сука, бюрократов.
Потому что вся их верхушка управления — искусственный конструкт, вспухший на спинах простых трудяг. Таких, как старина Бруг, например. Гремлины, конечно, плотно занимаются наукой: понаделали своих шагоходов, псикранов, психоскопов, прочего хлама, начинающегося на «пси» и «масел»… Наверное, во всем этом можно разглядеть великую пользу. Прогресс! Упрощение труда! Безопасность! «Будущее не за горами», как они любят говорить. «Будущее внутри гор», как им любят отвечать. Гремлины строят из себя терпимых человеколюбцев и борцов за равенство. Но прежде всего они чертовы бюрократы.
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«Это ведь вы из цеха имени Хрема, этого божка скитальцев и отверженных? Ну, я про тот цех, в котором и десяти членов не наберется. Точно-точно. Вот, держите поручение. Нет, все серьезные контракты, где не нужно марать руки, ушли другим цехам: Белому братству, Горному цеху, клубу «Ветбехшахт»… Вам достался сущий пустяк — достать одержимого из компостной ямы в Подслонье, обезвредить, а после сопроводить в Башню Дураков».
А потом оказывается, что этот одержимый — гузнарь. Огромная задница на четырех паучьих лапах, которая копошилась в этой яме не один год, пока не перестала в ней помещаться. Гигантское распухшее гузно с зубастой дыркой на брюхе и безумной любовью к, мать его, поеданию бараньего дерьма — вот с чем приходится иметь дело.
И всем в Глёдхенстаге наплевать, что у тебя есть свои интересы. Что тебе кровь из носу надо отыскать Констансию. Что клал ты на эти цеховые дела. Что ненавидишь бюрократов.
Поэтому, схваченный за горло сделкой с Кибельпоттом, ты идешь и месишь гузнаря по пояс в навозе. Поэтому тащишь его на тросе за шагоходом через весь город. Чтобы уже у самых ворот жирный констебль, чуть не подавившись заварным пирожным, сказал тебе:
— Вообще-то, господин Шваржаг, одержимые этого типа подлежат немедленному убиению. Зачем сюда притащили?
И ты выкипаешь от злости.
А когда приходит новый перевод из Белого братства на имя твоего цеха, ты уже не так категоричен. Чистенькое расследование в храме Упавшего? Никаких заложных и навоза, а только горстка чудиков в робах, которых и бить-то не нужно? Черт, дайте два!
Потому-то я здесь, в разбитой ветрами киновии, устроенной на самом отшибе в высеченной в склоне горы древней запущенной крепостице. Такой древней, что даже старожилы не помнят, кто и зачем ее возвел. Запущенной настолько, что половина залов простаивает не один век, и гуляет по ним лишь сквозняк да психика умерших.
Но Упавший вроде неприхотлив. Низверженный бог-изгой, выпнутый из Эфира святейшей ногой Двуединого. Бог-неудачник, разбившийся насмерть, когда упал в наш мир с высоты солнца. Бог-брошенка, последователей у которого во всем мире осталось чуть больше, чем изюма в праздничном кексе. Зато такое божество не требует себе ни золотых алтарей, ни соборов до неба.
Так что упадники здесь прижились. Нахватались легочных жаб, поросли плесенью, но вытерпели. Свыклись с аскезой, замкнулись на внутреннем укладе — и ничего. Кажется, Упавший забыл об их существовании… если он сам когда-либо существовал. Так и доживали бы они в изоляции свои скучные деньки, пока последний послушник не скопытится от старости, однако кто-то или что-то оживило их однообразные будни, совершив в стенах обители громкое, как горный обвал, убийство.
Я задерживаю дыхание, прежде чем зайти в келью. Смрад должен быть такой, что даже шишигу вывернет наизнанку. Нет, сладковатым душком разложения Бруга не испугать — в коллекторы лазал, хлебнул всякого. Но тут любой поморщится, как только узнает, что госпожу иерофантиху убили полтора месяца назад, в самый день моего приезда. Помню, у Лиха однажды под полом мышь сдохла, так вони было… Всем цехом искали, в какой щели она гниет. Но то мышь, а тут целая женщина почти сорок чертовых дней кормит муравьев подсохшим гнильем. Это ж сколько опарышей могло окуклиться в ее плоти за это время? Пара миллионов?..
«Запали папироску, Бруг-Бружок! — надрываясь, тревожно-ликующе подначивает меня куртка. — Затянись, выдохни! Обкури ее дымком, и будет пахнуть, как копченая щучка!»
Опять ты здесь, кожаная стерва? Ну ладно, в кои-то веки ты права. Только в каком кармане пачка…
— В киновии курить грешно, — шикает на меня старикашка-проводник, закутанный в ежевичную, всю в заплатах мантию. Лицо у него восковое, с нездоровой желтизной и будто неживое. Зато взгляд из-под черного клобука[15] хищный, что у грифа.
— Ой, да брось, дружище, — отмахиваюсь я. — Кому это навредит? Иерофантессе? Мертвым поровну на наши привычки.
Восковой упадник склоняет голову, совсем по-грифьи.
— Вы не у себя дома, чтобы перечить устоям, — цедит он, приподняв губу над неестественно узкими зубами. — Вы здесь гость, притом нежеланный. Делайте что приказано и уходите. Цеховики только и умеют, что нарушать покой молящихся…
Убрав пачку обратно в карман, я закатываю глаза. С самого масел-депо я не глотал цвейтопам, и теперь в висках неприятно тянет. Иногда накатывает лютое желание пойти и купить новую упаковку, но оно быстро проходит после выкуренной сигареты. Строжка говорит, чтобы я не расслаблялся: мол, самый трудный период наступит позже… Но я не верю. Думаю, дед просто завидует тому, как круто Бруг справляется с зависимостью.
— Вот при иерофанте Северине всё иначе было, — не унимается жрец. — А нынче что? В цехах сплошь безбожники и проходимцы.
— Зато не хрычи. — Я пинаю резную дверь кельи, прежде чем зайти.
Опасался я напрасно. Смрада в келье нет, зато воздух от камфоры вязкий, словно кисель. Кажется, помаши рукой, и комната пойдет рябью. Поплывут редкие свечи, смажутся шкафы, забитые ветхими книгами и пылью. А тяжеловесный пюпитр в углу станет единым целым с окном, добросовестно заколоченным. Только моргнешь, и вся эта утварь сваляется в одну сплошную кляксу, впитав разноцветные осколки витража и куски щепы у моих башмаков… Да так и растает в полумраке. И да, пускай труп тоже с собой заберет. Уж больно лень работать, а тут еще камфора… Упадники ее курят, что ли?
Но труп не растает. Потому что его нет. Вижу только темный развод на линялом ковре, цвета мясных помоев, и три канделябра вокруг, несуразных и криволапых.
— Слышь, старикан, бей тревогу, — шучу я, силясь не одуреть от благовоний. — Украли твою иерофантессу.
Раздраженно вздохнув, мой проводник подносит к переносице скрюченный палец и зажмуривается. Я вижу, как дрожат его веки, а на омертвелом лбу набухает толстая вена. Вдруг келью озаряет голубая вспышка. На миг она кажется невыносимой, но после любезно гаснет, скукоживается до трех огоньков в канделябрах, обвитых проводами и голой медью. Пол заволакивает туманом.
«Колдунство, колдунство!» — верещит куртка.
— Пса крев, — ругаюсь я, часто-часто моргая.
— Что, никогда не видел псикторов? — Меня передергивает от низкого, трубного голоса, внезапно раздавшегося в келье.
Обернувшись, я теряю дар речи. То, что я считал огромным шкафом, прячущимся в тени, — гигантский мужчина в меховом пальто. Его крошечные, глубоко посаженные глазки теряются на фоне кустистых бровей и диких бакенбардов цвета вороньего крыла. Низкий лоб — продолжение лысой макушки. А мясистый нос, загнутый книзу, массивен, что старая чага на дереве. Всем носам нос. Не нос, а носище.
— Новенький? — продолжает гигант. — Из какого цеха?
— Цех Хрема, приятель, — нахожусь я.
— Знаю такой, — безучастно отвечает человек-нос и кивает мне за плечо. — Отец Людвиг, дальше я сам.
Отец Людвиг ритуально проводит рукой от подбородка до груди, будто стряхивает с ежевичной мантии крошки.
— Да славится Упавший, что пал за всех нас, — шепчет он облегченно перед уходом, поправив на голове клобук. — Вот и возись сам с сим безбожником. Два сапога пара.
Когда за ним хлопает дверь, человек-нос смеривает меня оценивающим взглядом, но без особого интереса.
— Зеэв, — представляется он, протягивая руку.
Даже моя ладонь выглядит детской в заскорузлой лапище Зеэва.
— Я Бруг, — называюсь в ответ, — твой новый друг.
Зеэв равнодушно отворачивается, не изменившись в лице. Одного шага ему хватает, чтобы оказаться рядом с мерцающими канделябрами, прямиком в облаке тумана.
— Итак, с псикторами ты незнаком, — констатирует он.
— Не было возможности с ними побрататься, — я скрещиваю руки на груди, — да и зачем?
Зеэв кладет руку на канделябр. Подозреваю, это и есть тот самый злосчастный псиктор.
— Новые игрушки гремлинов. В основе у них менталевые сердечники. — Гигант рассказывает об устройствах так, словно это какой-то сорт колбасы, который он сам изобрел. — Менталь сам по себе реагирует на беспокойную психику живых. Это тебе должно быть известно: так работают психоскопы, псикраны. Но при правильной настройке…
Зеэв стучит пальцем по огоньку, и тот отзывается металлическим звоном. Потом гигант подкручивает незаметное колесико, где-то прижимает клемму.
— …может запечатлеть и психику мертвых. Точнее, ее последнее вместилище.
Туман, прежде ходивший клубами, вдруг замирает, точно встревоженный кот. Теперь он плотный и становится всё гуще и гуще. Пока наконец не принимает форму человека, распластанного на ковре в неестественной позе прямо на разводе цвета мясных помоев.
— Это просто проекция, всего не покажет, — объясняет Зеэв, — зато не портится.
Туман не пахнет и не балует цветом. Проекция иерофантессы — полупрозрачная фигурка, будто дутая из голубого стекла с синими отливами. Фигурка, поломанная в руках и ногах, с немыслимо вывернутой шеей. После смерти мантия стала жрице в облипку: одеяние мокрой тряпкой растеклось по ковру, туго обтянув немолодое полное тело, и только пошло бурунами на груди, где чья-то звериная сила вмяла кости, и ребра, сколотые по краям, теперь дырявят иллюзорную ткань. Почти белые, они слабо светятся в сумраке кельи, как обломанные колонны сказочного ледяного дворца.
— Ну здравствуй, Гретхен, — хмурится Зеэв. — Ты всё не меняешься.
«У-у-у, — шепчет куртка, — посмотри-ка, Бружок, кое-кто с катушек слетел! Дуболом со жмуром болтает!»
Иерофантесса отвечает ему изумленно выпученными глазами. Ее лицо, под стать ребрам, светится в обрамлении жреческого куколя[16], украшенного камнями и зубчатой тиарой. Нос в темно-синей крови, рот открыт в последнем вопле — мольбы ли, страха ли… Но даже после смерти настоятельница сохранила черты благородного старения.
— Гретхен? — спрашиваю я Зеэва, в воспитательных целях зашнуровав куртку до ворота. — Знал ее, что ли?
— Многие ее знали, — спокойно отвечает Зеэв. Только сейчас замечаю, какие здоровенные у него мешки под глазами. И темные, что ежевичные обноски отца Людвига. — Наверное, это ее и сгубило. Нельзя одновременно служить Упавшему и печься о ком-то, кроме своей паствы. Славная женщина. Пыталась вытянуть упадников из ямы, в которую те сами себя и загнали. Выходила в свет, устраивала встречи, убеждала взять шефство над приютом Святого Лаццо — всё напрасно.
— А чего она ожидала, дружище? — фыркаю я. — Судя по хрычу Людвигу, упадникам не очень-то нужно постороннее внимание.
— Они купались во внимании, пока гремлины не выгнали их из башни. — Зеэв поджимает губы. — Сейчас мы зовем ее Глёдхенстагом, а еще век назад это был Кирхтумфалл, «шпиль-с-которого-падают». Упадники и так оказались не в восторге от своей высылки, а с приходом иерофанта Северина, когда к ним вконец прикипело клеймо опального культа, озлобились. А когда Северин двадцать лет назад самоубился в знак протеста, стали вовсе невыносимы. — Гигант мотает головой в сдержанном несогласии. — Как будто сотрудничать с Глёдхенстагом и церковью Двуединого хуже, чем лечь костьми из-за собственной гордости.
— Это очень занятно, большое спасибо тебе за историческую справку и всё такое… Но давай ближе к делу, дружище? — Я недоверчиво обхожу проекцию кругом. — Какого черта мы смотрим эту картинку? Когда следствие затягивается, принято труп в ледник складывать, пса крев.
— Упадники не дали, — говорит Зеэв. — У них тут свои законы. Хорошо, что вообще допустили сюда посторонних. Что до тела, то жрецы, по их вере, после смерти должны следовать примеру своего бога.
— Примеру Упавшего? — приподнимаю бровь. — Они уронили труп?
— Да. — Гигант морщится. — В Бездонный колодец, здесь, в подвалах. Северин тоже в него скакнул. Вряд ли этот колодец такой уж бездонный, но на всех упадников хватит. И на всех, кто придет после.
— Бьюсь об заклад, там уже вековой запас костей скопился, — усмехаюсь я. — Хватит на всех бехровских псов.
Зеэву отчего-то не смешно. Скучный он. Я подхожу ближе и сажусь на корточки, нависнув над проекцией. Моя смолистая борода почти касается раздробленных ребер Гретхен.
— Что-то мне подсказывает, немощные стариканы на такое не способны. — Я дую на обломок ребра, и он тает в воздухе, чтобы через секунду снова вырасти на том же месте. — Твой Людвиг еле-еле ноги ворочает, да и за весь вечер я здесь ни одного молодого послушника не увидел, сплошь старая ветошь в балахонах.
— Глаза тебя подводят. — Зеэв, огромный, как валун, присаживается рядом. От него разит дублеными шкурами и пивом. — Все эти старики от рождения сильные психики. Стоит Людвигу поднатужиться, и у тебя почки откажут. Но чтобы так, — Зеэв качает головой, — не в их стиле. Да и сама Гретхен была психичкой, каких поискать.
— Ее как будто медведь подрал, а на входной двери ни царапины. — Я свожу брови, а затем, оглядевшись, указываю на заколоченное окно. — Но если убийца влез по стене, то какого беса тело лежит ногами к коридору? Еще и на спине? Не похоже, что ее двигали.
— Коронер тоже так сказал, но его вежливо попросили не ворошить это дело. А потом заменили на другого, — гудит Зеэв, почесывая лысину. — Осколки витража видишь? Большая часть выпала на улицу. Ломали изнутри.
— Выходит, какая-то тварь зашла через парадный вход, любезно постучалась в келью, — морщусь я, — чтобы наделать здесь шума и сбежать через окно? Так себе версия выходит.
— То-то и оно.
— Ну что ж, дружище. — Я поднимаюсь на ноги и отряхиваю колени от пыли. — Выходит, какой-то неуравновешенный местный старикан, близкий к маразму, стал вдруг одержимым. Бес подчинил его аккурат в келье, Гретхен попала под горячую лапу, и он выпрыгнул наружу. Ну, всё? Думаю, дело можно закрыть, ведь Бруг — лучший цеховик на свете.
— Нет, не всё. — Зеэв ни капли не поражается моей сообразительности. — Такой выброс психики заметили бы. По архивам Глёдхенстага, в тот день ни один датчик в округе не зашкалил. А гремлины киновию плотно обложили приборами всех сортов, уж поверь.
— Ой, так уж ни один? — скалюсь я.
— Прошло много времени, — невозмутимо отрезает Зеэв. — Я не сидел сложа руки.
— Значит, это был полулюд. Свинуши достаточно крупные.
— Полулюдам в киновию путь заказан.
— Ну и черт с ним, — пожимаю плечами. — Приятно было вылезти из Прибехровья на один вечер, но на этом моя фантазия себя исчерпала. Расследование зашло в тупик, творческий кризис и всё такое. Дружище, где надо расписаться, чтобы дело закрыли за… сроком давности?
Доски жалобно стонут под тяжестью Зеэва, когда тот решает встать с корточек.
— Есть еще один вариант, — после короткой паузы объявляет он.
— Какой? — хмыкаю я. — Божественный гнев Упавшего?
— Упыри, — внезапно рубит Зеэв.
— Вот оно как. — Я упираю руки в бока. — Версию Бруга про одержимого ты отмел, а сам байки выдумываешь, дружище? Я много раз слышал, что упыри носу не высунут из Красного квартала. — Качаю головой. — Что-то невозможное брешешь.
— Не невозможнее одержимого упадника, — насупливается Зеэв.
— Но вариант с упырями ты до сих пор не проверил. — Я неуверенно усмехаюсь, ожидая подвоха. — Почему ждал, когда он такой «не невозможный»?
— Бюрократия. — Гигант сжимает кулачищи, и я впервые могу различить на его неправильном лице какую-то сильную эмоцию: негодование. — Глёдхенстаг тщательно охраняет всё, что связано с Красным кварталом.
— А Бруг-то в чем тебе помощник? — Я, как ярый противник канцелярщины, немного смягчаюсь.
— Нужны подписи более половины цехов, чтобы войти к упырям. Три у меня есть: моя, от леперов и «Ветбехшахта». Осталась одна.
Я понимаю, к чему клонит цеховик-переросток, и это мне совершенно не по нраву. И так уже влез по уши в это дерьмо, так он норовит меня с головой макнуть… Однако я подписал чертову бумажку с оттиском Глёдхенстага и подписью кума Билли. Пса крев, пока это дело будет висеть на мне мертвым грузом, о поисках Констансии можно только мечтать.
— И ты, конечно, просто так от меня не отстанешь? — бросаю я Зеэву.
— Нет. — Тот долго смотрит на меня. Невозмутимо так. Какой же честный и лаконичный гад.
— Только потому, что отказ от поручения сулит плохие рекомендации и отсутствие выходного пособия, — паскудно улыбаюсь я. — А у меня нет заначки на черный день…
— Одна подпись, и с меня пиво и крепкий дымлист, — не дрогнув ни единой жилкой, обещает Зеэв.
Я лающе смеюсь.
— А мы подружимся, приятель. Ладно, где подписывать?
* * *
Чем ближе мы подступаем к Красному кварталу, тем пуще не по себе мне становится. Это город в городе, со своими обычаями, законами и моралью. Его мораль настолько чужда людям, что квартал огорожен высокой стеной, роста четыре моих, не меньше. Поверху она утыкана пиками и обвита колючей проволокой, ночью походя на густые заросли терновника.
Заявлять, что пики и проволока сделаны от упырей, было бы легкомысленно, ведь для них это не препятствие вовсе. Царапины их только злят, а упырей старых даже раззадоривают. Нет, всё это нагромождение острого металлолома — от людей, излишне самоуверенных и напрочь лишенных инстинкта самосохранения, таких, кто решится пересечь границу квартала на свой страх и риск.
В любом случае войти в Красный квартал не проблема. А вот покинуть — много сложнее.
Стена изредка пульсирует синим, когда тонкие менталевые пластины, встроенные в кладку, улавливают упыриную психику. Всполохи напоминают крошечные молнии, с треском рассекающие темноту.
— На сомнительную работенку ты Бруга взял, — я кутаюсь в куртку, — но так и не сказал, из какого будешь цеха.
Зеэв возвышается впереди, уверенно топая к стене. Из-под полы его шубы выглядывает топор с причудливой головой, похожей на диск и зазубренный по краю.
— Из Горного, — отвечает он, не оглянувшись. Как по делу болтать — это он с радостью, а стоит шагнуть в сторону житейской беседы, мигом становится молчуном.
— Вот это да, с какими серьезными дядьками приходится работать старине Бругу, — прячу удивление в усмешке. — Слышал, Горный цех на короткой ноге с Глёдхенстагом. Не удивлюсь, если под всеми этими шкурами у тебя белье из золота.
— Смешно, — отвечает Зеэв, ни чуточки не смеясь. — Нам платят ровно столько, сколько нужно для работы цеха.
— Пивом и дымлистом, что ли?
— Прекращай шутить, у тебя плохо получается. — На этот раз он хотя бы хмыкает. Это, очевидно, успех.
— Я вот думаю цех сменить, — пытаюсь подковырнуть зануду, — в моем маловато перспектив, видишь ли. Может, возьмете к себе самого лучшего цеховика города?
— Самого лучшего? Возьмем. — От Зеэва валит пар, хоть его пальто и распахнуто. — Обязательно познакомь нас при случае.
— Ты его знаешь, — ухмыляюсь. — Его имя начинается на «Б», а заканчивается на «руг».
— А, этот… — Гигант рассеянно чешет под бакенбардами. — Нет, ни разу не слышал.
Сейчас было обидно, дружище.
— Пришли, — скупо бросает Зеэв, делая глоток из баклаги, висящей на поясе. У него там черный стаут, густой, как бычья кровь, и горький, как женская измена. Хорошая штука, чтобы пропустить стаканчик-другой, но Зеэв пьет его постоянно. Не знаю, как ему не надоест.
— Раньше зайдем, раньше выйдем, — приободряюсь я, поглаживая Шенну на поясе.
— Угу, — отвечает мой спутник. Как же, черт подери, обнадеживающе, Зеэв!
Мы оказываемся у тесной будки привратника. На фоне высоченной стены она кажется не больше собачьей конуры. Окошко ее гостеприимно светит лампой, но выглядит малюсеньким светлячком — жалким светлячком, летящим на алое свечение Красного квартала. А тот облизывается, переливается всеми оттенками крови. И как бы караулит будку, щурясь пустыми окнами по ту сторону менталевой арки.
Зеэв стучит в оконце привратника. После короткого копошения за стеклом возникает небритое лицо констебля.
— Какого беса? — моргает он, наспех нахлобучивая шлем с козырьком. На шлеме латунно блестит кокарда в виде птичьей клетки. — Вы хоть знаете, который сейчас час?
— Час нелепых вопросов? — Я подношу к папиросе зажженную спичку, делая вдох.
— По какому поводу мешаете работать?! — требует констебль, ширя заспанные глаза. — Если опять шутки шутить, так у меня здесь прут имеется!
Зеэв заслоняет почти весь свет несчастной лампы, впечатывая в стекло черную корочку цеховика. К счастью, той малой крохи окна мне хватает, чтоб разглядеть изменившееся лицо констебля.
— К-каган Зеэв?! — Привратник изумлен, но быстро приходит в себя. — Вашество, по какому делу беспокоитесь в столь позднее время?
— По такому делу, — гудит каган Зеэв и прикладывает к стеклу мятый лист. На бумажке просвечивает оттиск Глёдхенстага, а также стайка печатей поменьше.
Каган? Он? Да не, не может быть. Не будет глава Горного цеха елозить впотьмах по улицам города с таким… Со мной. Бруг, конечно, замечательный цеховик, ударник труда и всё в этом роде, но мой цех по сравнению с Горным — так, цешишко. Похоже, если бы не перевод от Белого братства, это дело никогда бы до нас не дошло.
— Прекрасно вижу, вашество, — лебезит констебль. — А этот тоже с вами?
— Со мной, — чеканит Зеэв.
— Есть, вашество. — Констебль начинает суетиться, шаря руками под окном. — Значит, когда подойдете к арке, я сниму менталевый барьер. У вашества будет пять секунд до того, как он включится заново…
— А на кой черт снимать барьер? — Мой голос становится на полтона ниже, когда я выпускаю облачко горького дыма. — Мы не одержимые и не упыри, нам не навредит.
Констебль раздраженно зыркает на меня.
— В арке столько менталя, что даже обыкновенному гражданину сделается дурно, — выговаривает он так, словно ему одному была доверена эта сакральная тайна. — Оттого в целях профилактики…
— Мы поняли, — прерывает Зеэв. — Давай шарманки, и начнем.
Констебль чересчур усердно кивает, и внизу, в незаметной нише под окошком, выдвигается полка. Зеэв что-то достает и, обернувшись, кидает мне сверток.
— Вашество! — вскрикивает привратник. — Осторожней!
Зажав папиросу меж зубами, я самыми кончиками пальцев ловлю сверток. Констебль облегченно вздыхает:
— Всему счет ведется. С меня три шкуры спустят, если…
— Переходи к делу, — гремит Зеэв.
В пойманном мною свертке оказывается легкий металлический кубик. Без украшений, компактный, с крутящейся ручкой.
— Да-да… в случае упыриной угрозы надлежит повернуть рукоятку шарманки по часовой стрелке. И продолжать поворачивание, пока угроза не спадет.
Фыркнув, я малость дергаю рукоятку. Шарманка издает невнятный скулеж.
— Игрушка-то сломана. — Трясу кубик у уха. Внутри побрякивают детали.
— Не сломана, — бурчит Зеэв, пряча свою в карман.
— Шарманка на упырей рассчитана, — с чувством собственного достоинства поучает констебль. — Их слух чутче человеческого, вот почему мы и не слышим ничего. Зато на них-то эффект действенный оказывает.
— Время идет. — Зеэв разворачивается к арке и тянет меня за собой, больно схватив за плечо. У меня изо рта валится недокуренная папироса. — Вырубай.
— Пять секунд… — доносится из будки.
— Вырубай, сказал.
Арка трещит неисправным кабелем, выплюнув ворох синих искр. Зеэв с разбегу пересекает границу кварталов, ощерившуюся стержнями, а я тащусь за ним, еле поспевая за широкими шагами. За спиной вдруг хлопает — и снова трещит, теперь у самого моего затылка. Я кожей чую, как колюч воздух вокруг и как волосы на руках встали дыбом.
— Пса крев, — ругаюсь я, — еле успели.
— Но успели.
Красный квартал встречает могильной тишиной. Меж высокими угловатыми зданиями тянется пустынная улица. Все дома одинаковы — покосившиеся, с рытвинами на штукатурке, пялятся на мостовую битым стеклом. Окна чернеют пустотой, но осколки, прочно засевшие в щербатых рамах, горят зловещим багрянцем.
Ровный багряный свет исходит от уличных фонарей. Десятки их, если не сотня, караваном уходят вдаль и кажутся самым живым, что есть в Красном квартале. Фонари растут прямо из неметеной дороги и чуть не гнутся под тяжестью ламп — крупных, ярких, как большущие кроваво-красные ягоды.
— Теперь хотя бы ясно, почему квартал Красный. — Я моргаю, пытаясь привыкнуть к свету.
— Догадливый. — Зеэв отхлебывает из баклаги и ускоряет шаг. Не похоже, чтобы он чувствовал себя не в своей тарелке. Или, по крайней мере, отлично делает вид. Как бы то ни было, мне эта тарелка не по нраву вовсе.
Не тарелка, а упыриная миска.
— Найти бы товарища, который придумал эти фонарики, — я догоняю Зеэва; под башмаками хрустит сор, смешанный с кирпичной крошкой, — и пришить веки к бровям, чтобы не опускались. Ни черта не вижу в этом красном.
— Этот цвет упырей успокаивает, — буркает Зеэв.
— Да ну? — фыркаю я. — В Хаззской лиге говорят, голубой самый успокаивающий.
— Для человека, — поправляет каган. — А то упыри.
— Дай угадаю, — усмехаюсь, — намечается лекция по упыреведению?
Зеэв закуривает на ходу, туго набив дымлистом толстенькую трубку. Я стараюсь не отставать от него, ни в шаге, ни в курении.
Красный квартал терпеливо присматривает. Как мы вдыхаем дым в легкие, так и он втягивает нас в свои глубины. Засасывает в тишину и красную дымку. Манит наши огоньки — большой от трубки и маленький папиросный — в самое сердце одинаково безлюдных, багряно-пустых улочек.
— Лекция так лекция, — вдруг прерывает молчание Зеэв, трижды причмокнув длинный мундштук и подержав дым во рту. — Знаешь, что такое «прогуляться под фонарями»?
— Хочешь подловить Бруга? Не выйдет, дружище. — Мое папиросное колечко на выдохе тоже серовато-красное. — Я чуть сам не прогулялся, когда приехал. Насыщенная была ночка. — Опасаясь, что сболтнул лишнего, возвращаюсь к вопросу: — Казнь такая.
— А почему под фонарями?
— Бес его знает. — Взгляд цепляется за очередную красную лампу; я недоверчиво щурюсь. — Да нет, не может быть.
— Может. — Новым вдохом Зеэв заставляет трубку чадить, как печная труба. — Гремлины рациональны настолько, насколько это вообще возможно. Во всем, даже в приговорах. Поэтому высшая форма наказания должна и наказывать, и быть на пользу городу. Я говорю о тяжких преступлениях. Убийство, садизм, подрыв промышленности…
— Ну и?
— Когда в Красном квартале зажигаются фонари, констебли запирают осужденного здесь, за стенами. Оставляют «погулять», а сами ждут снаружи. Затем фонари гаснут, всего на каких-то полчаса. Ненадолго, но достаточно, чтобы упыри наелись. Шум, гам, крики. А когда фонари загораются опять — на улице никого.
— А если смертник выберется, его ждет великодушное прощение?
— Не слышал о таких прецедентах.
— Наговариваешь. Уверен, на деле упыри просто жутко гостеприимные. — Я тушу окурок о подошву. — Небось уволакивают смертников в подполье, чтоб резаться в карты и кости.
— В кости они могут, — бросает каган двусмысленно.
Улица открывается в запущенный дворик. Вросшие железные оградки, смятые урны, больные кусты, не знавшие ножниц садовника… Посередине — издохший от жажды фонтан. Воды в нем нет, только хлам и опавшие листья, с горкой набившие чашу. А в самом центре чаши, точно уродливая фонтанная скульптура, торчит остов детской коляски.
«Выворачивай карманы, Бружок, — науськивает куртка, — брось монетку на удачу!»
Ну нетушки. Вернуться в это место мне вряд ли захочется.
— Поторапливайся, — гудит Зеэв. — Нам сюда.
В хороводе кустов гниет безобразное полукруглое здание. Оно будто сошло со страниц страшной сказки для впечатлительных малявок. Настоящий дом-гомункул, которому кое-как нарастили обваленные балконы, дюжину коньков на крыше и даже безвкусную дощатую башенку, устало поникшую под гнетом лет.
— Театр «Мис-те…» — читаю вывеску над двойными дверями. Некоторые буквы предательски перевернулись, держась на одном честном слове. — «Мистерий». Надеюсь, там есть буфет.
— Будь серьезнее. — Зеэв отхлебывает стаута, прежде чем взяться за дверную ручку. — Внутри фонарей нет.
Двери протяжно скрипят, открываясь. Меня обдает затхлым дыханием здания.
* * *
Внутри театр ощущается так, словно ты спустился под землю. Кругом неописуемый бардак, и груды сломанной мебели, декораций, тряпья поднимаются выше окон. Какие окна не завалены, те заколочены, потому единственный здесь источник света — это огарки свечей, тут и там вросшие в фурнитуру.
Фойе похоже на свалку и пахнет соответствующе. Но даже там дышится легче, чем в длинной галерее, вход в которую отыскался не сразу — просто дыра в очередной горе скарба.
Мы стараемся продвигаться тихо, даже не говорим.
Без острых углов галерея, бесформенная от нагромождений всякого, напоминает кишку исполинской твари. По бокам, точно свищи, темнеют проходы в театральные помещения. Костюмерные ли, гримерки ли — проверять не буду. Не столько из спешки, сколько из-за странных звуков, исходящих изнутри.
Беспорядочное копошение. Неразборчивый шепот.
Или кряхтение.
Или отрывистый вой.
Или ритмичные скрипы, как от кресла-качалки.
Чем дальше по галерее, тем больше завалы. В одних местах мы протискиваемся меж пыльными шкафами, в иных — перелезаем через выпотрошенные пуфики, пока заросли вешалок цепляются за волосы. Для упырей мусорные баррикады не являются препятствием. Об этом говорят грязные отпечатки на стенах и потолке, пятипалые и не очень. Об этом кричат дыры в обоях — рваные раны, из которых сыпется песок вперемешку с мышиным пометом.
Вот в галерее мелькают броские афиши. С них, подранных и заляпанных чем-то, взирают пожелтевшие лицедеи прошлого. Улыбаются пухлыми щеками комедиантов, томно стреляют глазами из-под драматично полуопущенных ресниц. Лоснящиеся бриолином и ухоженные, оборванные и гримированные под нежить, знаменитые примы и вечные актеры второго плана — все они мертвы.
Наверняка мертвы. Как мертв «Мистерий».
За завалами — новые завалы. В конце коридора уже маячит дверь, очерченная сталагмитами свечей. Над ней висит заманчивая табличка: «Большая сцена». Меня охватывает возбуждение, и я ускоряю шаг. Поскорее бы закончить эту полосу препятствий, черт возьми.
Впотьмах я не замечаю какой-то табурет, спотыкаюсь и падаю на груду манекенов, опертых о стену. К счастью, успеваю выставить руки, чтоб не разбить нос… Манекен прохладный и царапает ладони. Я резко отскакиваю, чтобы тут же упереться спиной в другую куклу.
— Какого…
Передо мной белые изможденные тела. Похожие на человеческие, но не совсем. Покрытые коростой и отвратительного вида полипами, они кажутся дефектными, и эта дефектность, это несовершенство пугает больше всего. Упыри будто замерзли до чертиков, да так и застыли в предсмертных позах, заключив свои же тела в крепкие объятия. Я беззвучно хватаю ртом воздух, а Шенна, намотанная на кулак, тревожно вибрирует.
Упыри. Десятки упырей раскиданы по коридору. Какой-то склад бракованных скульптур.
На высохших упыриных лицах — одна и та же тупая гримаса то ли дикого веселья, то ли ошеломляющей неги. Кожа в затвердевших шрамах, широченные уши, несоразмерно разные зубы, словно вставленные наобум из чьей-то нездоровой коллекции. Деформированные хребты, руки и ноги разной длины — хорошо еще, если комплект конечностей полон.
Тот, в которого я влетел, прижимает к груди распухшую культю — так мне показалось вначале. Но стоит приглядеться, и к горлу подступает ком. Обрубок кончается клешней из неприятно-трубчатой кости. Дырочек в ней, что в дорогом сыре, не пересчитать. Цепь туго оплетает мое запястье, готовясь к драке.
— Споко-о-ойно, — шепотом выдыхает Зеэв, шедший прямо за мной. — На твое везение, они в стазисе. Спят, чтобы не чувствовать голода.
Я аккуратно отлипаю от упыря позади. Куртка недовольно скрипит, саднясь о колючую кожу спящего выродка. Упырь напротив тоже абсолютно равнодушен. По-рыбьи бесцветные глаза немигающе смотрят в пустоту.
— Хорошо, что ты не поранился. — Зеэв вытирает лоб. — Они ведь питаются болью.
Я смотрю на свои руки, которыми наткнулся на «манекен». Ссадины на мозолистых ладонях взмокли от крови, наливаются жжением. По загривку бегут мурашки.
— А какая боль считается?
— Любая, — хмурится каган и сует руку под пальто.
Напротив, схлопнувшись, хрустит клешня. Третье веко сползает с рыбьего глаза.
— Вот дерьмо! — успеваю выкрикнуть я, прежде чем мне сдавливает горло.
Худая белая рука, вся в шипиках, с древесным треском зажимает меня со спины. Колючки чиркают по вороту куртки, царапают кадык. Между лопатками, сквозь черную дубленую кожу, упирается что-то острое. Уверен, это нечто уродливое и трубчатое.
— Склёк-склэк, — щелкающе клекочет у самого уха, словно там примостился жук. Из пасти упыря разит тухлятиной и чем-то еще, похожим на запах клопов. — Будешь моим малышом, склэк-клэк. Сучий кричащий малыш-ш-шок.
Упырь напротив прогоняет муть из взгляда. Его зрачок сужается до черной точки.
— Влагалище. Грязь. Гнида, — хрипло проговаривает он онемевшей челюстью. Под тонкой, почти прозрачной кожей на груди ходят ребра, неоднократно сломанные и сросшиеся неправильно. — Хрен твой. Постругаю на ломтики.
Его клешня делает «клац-клац» и медленно тянется к моей промежности.
— Выть будешь. — Он щерит кривые зубы, сглатывая. — Выть и ссаться. Гнида.
— Выкуси, — хочу прокричать, но горло жалобно сипит.
Я вскидываю руку, и Цепь делает резкий выпад. Упырь напротив ширит рыбьи глаза, когда ему на шею наматываются крупные звенья. Он тянет Цепь здоровой рукой, а клешней норовит ее перекусить, но кость только крошится о колдовской металл. Под Цепью уже пенится упыриная кровь, густая, что тот самый стаут, чтобы тут же мелкой крошкой осыпаться вниз.
Другие упыри начинают дергано отряхиваться ото сна. За стенами нарастает шум.
Я с размаха бью затылком назад. Череп ломит, но упыриная морда хрустит перебитыми хрящами…
— Малышок заводит меня, склик-скла. — Вопреки моим ожиданиям, хватка становится только туже. В глазах начинает темнеть. — Задолблю, засношаю. Опущу в мясорубку сладкой боли…
Вдруг упырь клекочет снова, уже сдавленно. Он отдергивает руку, и я с кашлем падаю на колени. Передо мной корчится уродец с клешней, стуча костяным обрубком по полу. Другие куклы попрятались за хламом и теперь озлобленно завывают в темноте.
Я оборачиваюсь к Зеэву, чтобы увидеть, как он заводит мерно поскуливающую шарманку.
Каган рывком поднимает меня на ноги и волочит за собой. В последний момент Цепь бросает свою добычу, харкающую кровавой пылью, и устраивается на прежнем месте. Как же приятно она холодит поцарапанную руку…
Дверь под табличкой пронзительно визжит и захлопывается за нами. Подперев двери спинами, мы с Зеэвом облегченно выдыхаем в кромешную темноту. По ту сторону никто не колотит, только шипят. Раздосадованно так, с нажимом.
— Карманы глубокие, — сопит великан, как бы извиняясь за свою медлительность. — Пока нашел шарманку…
— Да черт с ней. — Я растираю ноющую шею. — Успели же.
В темноте не разобрать, куда мы попали, но точно не на «большую сцену». Очередная душная комнатушка этого проклятого театрального лабиринта.
— Это что… — Я напрягаю слух. — Музыка?
«Пс-с-с, — зовет куртка заговорщически, — и у тебя крыша едет, братуха».
Вдруг темнота рассеивается, и по зрению бьет проблеск света. То, что казалось мне непроницаемой стеной, на самом деле плотная портьера, и теперь она, словно повинуясь завораживающе низкому пению струн, тягуче расползается в стороны.
— Мать моя упыриха… — присвистываю я. — А вот это точно плохо.
Открывшийся зал необъятен. Когда-то он гордо именовался партером, с рядами велюровых кресел и ковровыми дорожками, спускающимися прямо к сцене. В лучшие его годы здесь бы поместилась, бьюсь об заклад, пара тысяч человек, а то и больше.
Ныне партер — какая-то унылая фантасмагория. Ковры, стертые до жесткого ворса, свились в беспорядочный змеиный клубок. Кресла вскрыты до плюшевого мяса и свалены самым безобразным образом. Они слагают целые горы с облезшим велюром на деревянных костях. Горы эти достают аж до балконных лож, а кое-где вовсе завалились, немощно опершись на бельэтаж. А тот скрипит, но терпит из последних сил, хотя и прогнулся натужно под их тяжестью.
В театре чуть светло от аляповатой люстры-исполина, капающей воском. Свечение ее тускло, но и его хватает с лихвой, чтобы любого повергнуть в ужас.
Вся зала шуршит и перешептывается: в недрах кресельных гор, на сгорбленном бельэтаже, в пыли балконных штор… да даже на люстре. Всюду царит лихорадочный ажиотаж, и целый сонм горящих глаз следит за малейшим твоим движением. Бледные тени мельтешат туда-сюда под виолончельный мотив, как бы не находя себе места.
Я чувствую себя провалившимся в чудовищный муравейник.
Или улей.
Или гнездо.
Зеэв толкает меня вниз, к сцене, так призывно сверкающей в оттенках благородного индиго. Музыка льется именно оттуда, я точно знаю. Уши обволакивают легкие флажолеты. Призрачные, совсем невесомые, они успокаивают поцелуем матери, которой у меня никогда не было. Тонкая, слегка плачущая трель сходит на грудной гуд, и у меня перехватывает дыхание. Бархатные, раскатистые звуки проходятся по сердцу наждаком. Я вспоминаю свои неудачи, падения, все эти отголоски прошлого, смешавшиеся в один мутный бульон неудовлетворенности, — и стискиваю зубы. Кажется, под протяжные движения смычка во мне лопнула какая-то вена, и темная, беспросветная мгла заполняет изнутри все возможные полости до краев. Я кажусь себе архаичным доспехом, выброшенным на свалку времени за ненадобностью. И только вселенская горечь может сделать меня целым, не полым.
Виолончель не ноет истерично, как жалкая скрипочка. Она нагнетает, и притом убедительно. Сумрачный трепет — вот что дарит мне виолончель. Случайные попутчики с масляными взглядами, ложные друзья-прохиндеи, женщины, игравшие с твоими дурацкими чувствами, — всё это старые мо́роки, и они тают в вязком течении нот. Штрихи смычка учащаются, рождая ноты двойные. Мелодия больше не тянет — берет резче и настойчивее, хватая за загривок. Музыка держит тебя над самой пустотой. А мо́роки тонут, беззвучно захлебываясь, пока ты бредешь на траурное индиговое свечение. Траурное, но лишенное сожалений.
Ведь это траур по прошлому.
Звуки бьются на четыре ноты. Инструмент кружит тебя бойкой игрой. В груди расцветает щемящее чувство надежды, но безысходность еще здесь, витает в воздухе скорбным напоминанием. Виолончель разочарована твоими ошибками. Ты всех разочаровываешь, дружище! Но исправиться никогда не поздно. Так говорит виолончель, а уж она-то — она, родимая, — достойна доверия.
Крещендо отдается в подкорке упырями, бьющимися в агонии. Уродом с клацающей клешней. Той тварью, выщелкивавшей «склёк-склэк-скла».
Выход прост, пустая оболочка Бруга! Стоит только сделать последний шаг навстречу — и ты наконец растворишься, пропадешь в очистительном зове инструмента. Только он понимает тебя. Только он — и тот, кто касается смычком этих лечащих струн.
Ну же, полый кокон Бруга! Шагни в этот заключительный аккорд! Аккорд навзрыд! Ты заслужил понимание, как никто другой!
— Бруг!
Театр расколот надвое финальным аккордом. И ничего.
Когда фортиссимо рубит с плеча, меня возвращает в реальность мощным толчком назад. Тело мое холодеет. Я вдруг понимаю, что нога моя занесена над оркестровой ямой. А внизу — настоящий сад из колотой арматуры и человеческих останков, вылизанных до блеска.
Пса крев. Я уже перенес вес на выставленную ногу, и только железная рука Зеэва еще удерживает в живых опрометчивую оболочку Бруга.
— Больше так не убегай. — Подбородок кагана взмок под густыми бакенбардами.
По залу проходит возмущенный ропот. Кто-то очень недоволен, что мои кишки еще не завели дружбу с ржавыми прутьями внизу.
— Браво! Браво! — Со сцены доносятся вялые аплодисменты. — Каков дебют, монсир! Давненько у нас не было бенефисов, а чтобы такого драматичного… М-м-м, похвально.
Всплеснув руками и закачавшись, я возвращаю телу равновесие.
— И тебе привет, — сухо отвечает Зеэв индиговой сцене.
Темная фигура в ореоле индиго гулко хлопает дважды, и потусторонний свет сменяется обычным, почти что дневным, но с тем же фиолетовым отливом. Оказывается, так светится рампа. Вернее, ряд прозрачных бутылей с живыми огоньками внутри.
— Приручил огнефей, — констатирует Зеэв. — А говорят, они не поддаются дрессировке.
На подмостках трое. Тот, что ближе всех, — стройный мужчина, одетый в старомодный карминовый сюртук с увядшей розой на лацкане. Он фривольно, положив ногу на ногу, восседает на троне с фальшивой позолотой. Чудны́е лимонные брюки натянулись на его коленях, и мой взгляд то и дело цепляется за вырвиглазные чулки цвета фуксии, внезапно заявившие о себе.
— Кто так говорит, тот плохо пытался. — Мужчина улыбается идеальными фарфоровыми зубами. — Настоящее искусство найдет подход даже к тем созданиям, что не владеют речью.
Экстравагантный незнакомец имеет возраст… неопределенный. Его коротко остриженные волосы, как и усы, подковой спускающиеся к подбородку, отливают чистым серебром, а на лице ни морщинки. Даже когда он слепит улыбкой или изгибает тонкую бровь, кожа остается ровной, точно и не двигалась. Какой-то выборочный паралич, что ли.
— Но что это мы всё о моих заслугах. — Он неискренне смеется, повернув голову в сторону кулис. Я обращаю внимание на его уши, широкие и заостренные, как у степной рыси. — Манеры, мои манеры, где же они? Позвольте-ка одну минуту, монсиры.
Он размыкает губы, но вместо соловьиного голоса наружу вылезают слова, чуждые человеческому слуху. Шипяще-каркающие, они похожи на плод союза змеи и вороны, притом когда-то зачумленных и подхвативших всякие уродства.
Повинуясь зову, из закулисья на полусогнутых выскакивает пара упырей, одинаковых, как близнецы. Ряженные в пестрые костюмы скоморохов, они вызывают двойственные чувства — смесь тревоги с отвращением. Особенно напрягают колпаки с бубенцами: вырожденным рыбоглазым мордам не идет потешность.
Цепь предупредительно сползает в сжатую ладонь, но на плечо мне ложится рука Зеэва, мол, всё в порядке.
И правда, упыри перекидывают через оркестровую яму доску наподобие моста. Она длиннющая, в три моих роста, но богомерзкие твари управляются с ней на зависть ловко.
Каган перебирается через яму твердой походкой, словно низ усажен не железными кольями, а милыми щеночками. Я — сразу за ним. Только сперва пинаю доску разок, так, для проверки.
Скоморохи выкатывают на сцену две бутафорские бочки. Один из них, особенно услужливый, харкает на деревянное донце и растирает колпаком, оголив странно-бугристый затылок.
— Мясу чисто сидеть будет, — лает он, не сводя глаз с моей ободранной руки.
— Чего сказал, собака? — рыкаю я.
— Чисто, сказал, — щерится упырь, прежде чем вприпрыжку убраться восвояси.
— Садись давай. — Зеэв силой пихает меня на оплеванную бочку, а сам опускается на соседнюю. Меня передергивает, но делать нечего — позади только яма и упыриные гнезда.
Мужчина в карминовом сюртуке расплывается в очередной ослепительной улыбке. Она вышла бы располагающей, если б я сидел чуточку дальше и не видел его взгляда так четко. Холодного, жесткого и, в общем-то, отнюдь не доброжелательного.
— Пора представиться монсирам, если вы не против. — Он прочищает горло. — Итак, по правую руку от вас, уважаемые цеховики, обворожительная госпожа Инжения. Вы уже могли познакомиться с ее творчеством, когда почтили нас присутствием. Необыкновенная игра, не правда ли?
Инжения на самом деле ничего. Густые лакричные волосы красиво контрастируют с бледностью худощавого лица, а нос, скулы, подбородок такие острые, что можно порезаться. Миндалевидные глаза всегда полуприкрыты и смотрят из-под пышных ресниц с поволокой тайны. На ней обтягивающее аспидно-серое платье, удачно подчеркивающее точеную фигуру. Обтягивающее, но закрытое от шеи и до самых щиколоток. Поэтому тонкая голень Инжении, фаянсово-белая, становится настоящим подарком для моего наметанного мужского глаза, стоит ей мелькнуть в разрезе платья.
— Жаль, я не доиграла до конца, — говорит она шелестяще, почти не раскрывая рта. — Не люблю останавливаться на середине.
Наверное, в такую девицу можно влюбиться. Если не обращать внимания на острое ухо упырицы, торчащее из-под лакричных прядей. И на дьявольскую виолончель у стула. И на кучи костей, которые эта виолончель сгубила.
— А по левую руку, — продолжает карминовый упырь, — наш молчаливый Лирик. Лишнего слова вы от него не услышите, но настоящий артист познается делом, а не словом. Помнится, однажды мне довелось сыграть в одном спектакле муравья. Роль была без слов, но зал… О-о-о, люди рыдали так, словно я передушил их детишек прямо на сцене. — Он мечтательно прикрывает веки. — Помнишь, Лирик?
Лирик стоит немного поодаль, сгорбленный и недвижный. Не упырь, а кладбищенская скульптура. На вопрос карминового он, сокрытый бурым монашеским балахоном, лишь кивает. Под глухим капюшоном видно только нижнюю часть лица, и та испещрена плотной сетью выпуклых шрамов, как лоскутное одеяло. В костлявых пальцах он теребит длинный свечной гасильник. Балахон заляпан воском.
— Зеэв, представишь меня своему другу сам? — зевает упырь в сюртуке. — В моем возрасте уже осточертело повторяться.
— Перуун, — гудит Зеэв без энтузиазма. — Главный болтун Красного квартала. И первый упырь города.
— Как грубо, сир каган. — Перуун щелкает пальцами, и упырь-шестерка подносит ему бокал. Тот до половины наполнен чем-то подозрительно красным. — Меня называли фатом, щеголем… Несколько раз даже паяцем. Но чтобы болтуном? Ты опасно неаккуратен в словах, Зеэв.
Тот пожимает плечами. Перуун же осматривает содержимое бокала на свет, взбалтывает, держась за ножку тремя пальцами, подносит к носу… И только после этого истинно снобского ритуала делает глоток.
— Наш гость считает, что это кровь, — насмешливо шелестит Инжения, словно прочитав мои мысли.
— Опять? — Перуун смотрит на меня древним стариком, отчитывающим годовалого ребенка. — Зеэв, как же ты не дал своему побратиму увертюры?
— Упыри не пьют кровь, это заблуждение, — терпеливо разжевывает каган. — Низшие упыри питаются болью, я уже говорил. Высшие берут психику иначе. Музыка, театр, полемика, религия… проституция. Где можно произвести впечатление на человека, там есть и пища.
— Краткость всегда была твоей сильной стороной, Зеэв. — Перуун постукивает по бокалу образцово округлым ногтем, слегка подавшись ко мне. От упыря пахнет пылью и увядшими цветами. — Вы никогда не ощущали эдакого легкого опустошения, монсир? После спектакля или концерта, балета, оперы, других изящных искусств? После истовой проповеди или, хм… Нет, в вашем случае — скорее жаркой ночи с бледнокожей девицей? Удивительно, как восторг и обожание резко сходят на нет, стоит перформансу завершиться. А вместо эйфории — лишь тщетность бытия. Словно на вас снизошло настоящее чудо, подарив мимолетному человеческому существованию такой же мимолетный смысл, а потом оказалось, что этот смысл был незаметно выклеван, оставив в груди невзрачное, пустое дупло. Но осознавать внутреннюю пустоту вам, людям, не нравится, и вы приходите снова… — Упырь осекается, пряча хитрый оскал. — Я к тому, что мы, старшие, имеем чувство меры. Можно напиться, не осушая чаши до дна, но взяв по капле из сотни восторженных чаш.
Я недоверчиво скрещиваю руки на груди, глядя на Перууна.
— Ну-ну, а те парни в яме сами себя обглодали, — я киваю за спину, — и в бокале у тебя чистая восторженность, я погляжу.
— Если оставлять на костях лишнюю плоть, она начинает плохо выглядеть, — простодушно отвечает Инжения. — Это ведь неэстетично. А младшим уборка помогает справиться со скукой.
— Мне же просто нравится вкус вин. — Перуун делает следующий глоток. Когда он улыбается вновь, фарфоровые зубы окрашены синим.
— Он врет, — разоблачает упыря каган. — Упыри не чувствуют вкуса, у них и желудков-то нет.
— Зато есть богатая фантазия. — Кажется, ему нисколько не обидно. — Простите старику его маленький недостаток.
— Заманивать цеховиков в яму — тоже «маленький недостаток»? — огрызаюсь я.
Инжения поджимает губы, азартно взмахнув опахалами ресниц.
— Ты почти прослезился, а я даже не успела войти во вкус. Дай мне разыграться, и это будут самые прекрасные минуты твоей жизни.
— Ага, — опасливо усмехаюсь я, — последние минуты.
— Я свяжу тебя, чтобы ты не повредился. Так мы растянем удовольствие, — пылко шелестит Инжения, сходя на рокочущий шепот. — Перуун, можно его оставить?
Лирик даже перестает теребить гасильник.
«Бруг-Бружок, мы остаемся! — Куртка задыхается от предвкушения. — Да девчонка тебя хочет! Чует твою мужскую силу!»
Однако меня терзают сомнения, что наши с ней интересы совпадут.
Зеэв устало вздыхает:
— Это Бруг, кстати. Новенький. Мы по делу. — И отхлебывает из баклаги вслед за упырем.
— Жженый солод? Говорят, он горек до жути, как трагедия без капли юмора, — морщится Перуун, отставив пустой бокал. — Вы, люди, и так живете всего мгновение, а тратите его на распитие столь омерзительно горькой дряни. И всё изобретаете дряни новые, еще более омерзительно горькие… — Он морщится снова, на этот раз разочарованно. — Говори, Зеэв.
Каган достает из пальто записную книжку и сточенный карандаш. В его кулачищах они выглядят крошечными.
— Ты знал иерофантессу Гретхен? — спокойно начинает он допрос.
— Виделись. — Перууна рабочие разговоры явно не развлекают. Он больше не улыбается и даже не растекается мыслью по древу, как прежде. — Несколько раз на советах правления и городских праздниках. Мне не так часто позволено покидать Красный квартал, как тебе прекрасно известно.
— Хорошо. — Зеэв дотошно делает пометки на исписанной страничке. — В каких вы были отношениях? Что тебе известно о смерти иерофантессы Гретхен?
— Ни в каких, — зевает упырь. — Ее убили где-то месяц… Инжения, ты читала газеты?
— Сорок семь, — подсказывает упырица. — Шестое рюеня.
— Сорок семь дней назад, точно. В киновии. Кто убил — не знаю. Да и вы сами, уважаемые цеховики, не представляете, если посетили мое скромное пристанище. Цепляетесь за последнюю соломинку?
— Я задаю вопросы, ты отвечаешь, — гудит Зеэв, чиркая карандашом. — Убийцей считают так называемое Бехровское Лихо. Кто это может быть?
— Почем же знать об этом простому отшельнику вроде меня?
— А дружки твои что знают? — вступаю я. — Может, красотка или свечник что-нибудь расскажут?
— Я что-нибудь расскажу тебе. — Инжения, взяв на виолончели какой-то сложный аккорд, жантильно дергает струну. — Например, расскажу, что в газете Лихо обвиняют еще в расправе над кошками-собачками. Разве не забавно? Когда начал с человека, уже не перейдешь на животных — там ведь психики и на упыренка не наскоблить. Всё равно что сменить виолончель на губную гармошку.
Лирик только отрицательно качает капюшоном.
— Не хочу огорчать господ, но мы не владеем сведениями, которые бы вам пригодились. — Перуун делает вид, что сосредоточенно рассматривает ногти на руке. — Разговор не…
— Ее разорвали в клочья, пса крев, — перебиваю я, не желая растягивать болтовню. — Кто-то действовал наверняка. И это точно не человек, силенки не те. Кто сможет спрыгнуть с крыши киновии и не расшибиться в котлету?
— Одержимость тоже исключена, — дополняет Зеэв.
— Мне не нравится, к чему вы клоните, — щурит бесцветные глаза упырь.
Каган дает мне знак умерить пыл.
— Цеховому братству необходимо знать, — медленно продолжает он, — нет ли тайных лазов из Красного квартала. Или участков неисправной изгороди…
— Эта беседа начинает мне надоедать. — Перуун с болезненным видом потирает висок. — Такие вопросы…
Каган тоже хмурит брови, но отступать не собирается.
— Есть ли другие упыри за пределами квартала?
— Ты перегибаешь…
— Беглецы? Ренегаты? Сколько их?
— Довольно! — Перуун поднимается на ноги, натянутый, как струна виолончели. Зал наполняется ропотом упырей, почуявших, видимо, боевой настрой вожака. — Это уже вопиющая наглость. Глёдхенстаг заходит слишком далеко, выдвигая такие обвинения мне и моей семье.
— Прийти к тебе было моей инициативой, — объясняет Зеэв. — Глёдхенстаг только дал добро.
— Ах так! — Перуун театрально всплескивает руками. — Тогда я вообще не обязан выслушивать ваши пустые домыслы. Это оскорбительно. Сто восемь лет назад, когда ваших человеческих душонок еще и в планах не было, я дал клятву Первому собранию Глёдхенстага. Я своим ремеслом и родом поклялся, что буду выполнять условия договора. Что не причиню вреда горожанам. Что буду содействовать городу. Что моя семья обречена покрываться здесь пылью, в конце концов! — Лицо его меняется и походит на животный оскал. — И разве я давал хоть один шанс в себе усомниться?
— Мы не хотим тебя обидеть, Перуун. Нам просто нужна информация.
— В потроха себе засунь свою информацию, — шипит упырь по-кошачьи. В велюровых горах нарастает гул. — Век. Целый век в Красном квартале, Зеэв! И каждый день у меня болит психика от осознания того, на какую долю я обрек свой народ. На заключение! А ради кого, а? Ради неблагодарных деревенщин и ксенофобов, которые только и ждут подходящего повода, чтобы ткнуть в меня моей «нечеловеческой» природой. — Он щурит глаза, и зрачок его недобро сужен. — Да с чего вы вообще возомнили, что ваша клятая человечность — эталон?
— Перуун, тебе вредно волноваться… — обеспокоенно шелестит Инжения.
Лирик переминается с ноги на ногу, но молчит.
— Ну уж нет. — Перуун скалит зубы в фарфорово-синей усмешке. — Они хотят доказательств, дорогая моя. Будут им доказательства.
Перуун снова рявкает на своем упырином языке. На этот раз зал содрогается, приходя в кипучее движение, от закулисья до самых верхушек велюровых гор.
Откуда-то сверху, с колосников, где забытыми висельниками качаются на тросах декорации, падает упырь, один из низших. Он мягко приземляется на четыре кривые лапы и, не отряхнув лохмотьев, привстает по-песьи. На шишкастом черепе у него драная шапочка билетера.
— Вы, люди, должны учиться у тех, кого считаете получеловеками. — Перуун задирает подбородок в приступе торжественной гордости. — Категорически незаслуженное клеймо. Мы честны. Мы преданы клятвам. Но главное, пойдем на любые жертвы ради семьи. Многие ли из вас на такое способны? Не думаю.
Перуун гортанно каркает, и Инжения вжимается в стул. Лирик роняет гасильник, и тот с гулким стуком бьется о сцену.
А упырь-билетер выпрямляется во весь рост. Пожевав челюстью, секунду смотрит на Перууна с каким-то сыновьим благоговением. Затем так же гортанно отвечает вожаку, только короче и смиренно. И резким движением сворачивает себе шею. Тело падает плашмя, и стук его по доскам кажется громоподобным в воцарившейся тишине.
Перуун долго глядит на распластанное тело, не говоря ни слова. Широко раскрытые глаза билетера и язык, безжизненно выпавший из пасти, начинают твердеть и крошиться. Драная шапочка сиротливо притулилась рядом, точно бездомный зверек.
— Что ты ему сказал? — спрашиваю я, уже не в силах выдерживать эту немую сцену.
— Умереть, — бесцветно отвечает Перуун. — И он умер. Не потому что виновен, а потому что каждый член семьи следует четкой вертикали рода. Никто из детей не пойдет против прародителя, ведь все они — плоть от его плоти. А прародитель не давал приказа убивать Гретхен.
Зеэв молча захлопывает записную книжицу. На лице у него потерянное выражение.
— А теперь, монсиры, проваливайте и не возвращайтесь. — Перуун истощенно оседает на свой трон. Он кажется хворым, а кожа его бледнее прежнего, будто всю кровь выкачали. — Надеюсь, вы увидели доказательство, какое хотели.
Инжения бросается к старику и падает перед ним на колени, шелестя что-то безутешно-неразборчивое. Плечи Лирика бесшумно ходят вверх-вниз, как от дыхательного спазма.
Поднимаясь с бочки, чтобы уйти, я бросаю последний взгляд на упырей. Перуун держится за грудь под увядшей розой, в том месте, где у упырей должно быть сердце.
— Ничего, мои дорогие, я просто сильно устал. — Он опускает веки. — Любой устанет за сто лет…
* * *
Когда менталевая арка вновь зарокотала за нашими спинами, я наконец-то смог расслабиться. Небо над городом уже утратило антрацитовый цвет, став грязно-мутным, как синяк трехдневной давности. Желто-зеленые с серыми прожилками облака, словно прокаженные, вяло плелись по сине-фиолетовой предрассветной хмари.
Кособокие мещанские дома, настроенные друг над дружкой невпопад, начинали просыпаться. Вот зажегся свет на первом этаже крошечной пекарни, призывно размахивающей над дверью крендельком из лущеного шпона. На втором этаже в доме напротив заалел огонек папиросы. Под кряканье невидимого курильщика он бодро раскраснелся и так же внезапно потух, когда тот зашелся в приступе натужного кашля. На секунду захотелось бросить курить. Где-то еще, в глубине узкой улочки, дребезжаще распахнулось окно. Раздался звук выливаемых помоев, гулкий всплеск — и яростная, пропитая до хрипа брань прохожего. Ему ответили бранью стервозно-визгливой, режущей уши. Взаимные оскорбления слились в единый поток, прекрасный в своей простоте… И когда уже стало казаться, что в языке иссякли все наименования половых органов, какие бы не озвучили эти двое, в перебранке поставили точку. Новым дребезжанием окна.
И над всем этим нестройным пением города, только-только продравшего глаза, немым исполином возвышался бивень Глёдхенстага. Гремлинская башня не спала никогда, грозно посматривая на кварталы тысячами окошек-бойниц. Изредка она огрызалась всполохами психики на самой верхушке, ощерившись громоотводами и неведомыми приборами, чье назначение вряд ли когда-либо станет известно человеку. Разноцветная хмарь водила хоровод у ежистой головы башни, крутилась воронкой, дерзко касалась гладких шпилей, но неизменно отступала в покорном подчинении, двигаясь ровно так, как хотел того Глёдхенстаг.
— Эй, дружище, а почему ты не поддался музыке упырицы? — спрашиваю я Зеэва. Он немее рыбы с тех самых пор, как мы вышли из театра. — Может, ты особенный? Или у тебя оберег есть, которым ты не поделился со стариной Бругом?
— Научился, — отнекивается тот.
— М-да, жаль, что так всё получилось. — Я решаю его приободрить. — Есть там что в списке после упырей? Ну же, открой этот свой дневничок следователя, в котором ты постоянно чиркаешь.
Каган оборачивается, так внезапно, что я почти врезаюсь ему в грудь.
— Нет там ничего после упырей, — угрюмо сопит он. — Зацепки кончились.
— Прямо так и кончились? — с сомнением поднимаю бровь.
— Ты меня достал. — Каган выпячивает нижнюю челюсть, и его бакенбарды словно заостряются. Недобро так, будто два ворона пикируют на меня с его висков.
— Да ладно тебе. — Я примирительно развожу руками. — Давай переспим со всеми выводами сегодняшней ночи, а завтра… Сходим в Башню Дураков, где одержимых держат? По лицу вижу, не хочешь. Ладно, тогда…
— Не будет никакого «завтра», — выдает каган. Он ширит ноздри-пещеры своего характерного носа и, кажется, впервые при мне теряет самообладание. — Ни завтра, ни послезавтра. Я всё проверил. Ты понимаешь такое слово — «всё»? Или слово «хватит»? Мне уже осточертело это дело. И когда я наконец думаю, что двигаюсь в правильном направлении, перед лицом встает курвин тупик. А ты еще паясничаешь тут, подливаешь масла в огонь. Тебя слишком много. Ты будто насмехаешься, ироничный ты кусок упыриного…
— Дерьма, — заканчиваю я.
— Прости. — Зеэв опускает взгляд к ногам, словно это ругательство, досказанное мной, упрекнуло его в несдержанности. Кулаки его крепко сжаты. — Ты ни при чем. Не стоило мне срываться на тебе за то, что дело изначально тупиковое.
— Забыли, — отмахиваюсь я. — Раздражать других — призвание Бруга, дружище. Но ты вроде хороший мужик. Тебя я бесить не хотел.
— Спасибо. — Уголки губ кагана еле заметно поднимаются, совсем ненадолго. — И всё же расследование теперь затянется. За недостатком улик. В Глёдхенстаге и так уже косо на меня смотрят. Будем жить дальше. По крайней мере, пока не убьют кого-то еще.
— Ладно-ладно, ты тут главный. Но если с кем-то вновь зверски расправятся, ты знаешь, где найти самого лучшего цеховика в городе.
— И где же? — фыркает Зеэв.
— Ой, прекращай, — усмехаюсь я. — Шутка затянулась. О, пока не забыл…
Я шарю во внутренних карманах куртки и, довольно присвистнув, протягиваю Зеэву шарманку.
— Оставь себе. — Он качает головой. — На память.
Дружище, ты хочешь, чтобы Бруг расчувствовался? Нет-нет, этот трюк у тебя не пройдет.
«Бери-хватай! Прячь, пока он не передумал! — истошно кричит куртка. — Забарыжим побрякуху и оттянемся по полной!»
Умолкни, дура. У нас тут, вообще-то, по-мужски трогательный эпизод.
— А как же этот? — Я киваю в сторону одиноко стоящей будочки констебля.
— Разберусь, — неожиданно дружелюбно улыбается Зеэв. — Я ведь все-таки каган.

Глава 15
Будущее не за горами
Бруг. Кастрыч, 649 г. после Падения

Уважаемые бехровцы и гости города! Такое событие бывает только раз в году! Наконец мы дождались главного празднества этой осени – Большого бехровского фестиваля, приуроченного ко дню Плёнхейна, Последней Жатве. К вашему удовольствию на площади Бехерплац пройдет традиционная ежегодная ярмарка, а на Фест-Арене – торжественная церемония открытия фестиваля. Спешите получить впечатления на год вперед и помните: будущее не за горами, будущее внутри гор!
Вырезка из свежего номера еженедельной газеты «Бехровский вестник»
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— Ну, что видишь, дружище? — невнятно интересуюсь у Лиха, гоняя языком во рту горький леденец.
— Вот же курва! — присвистывает парень, подтянув ремень на лазурных в бурую клетку бриджах. Пацан говорит, это последний писк моды в Хаззской лиге. А по мне, выглядит так, словно он о люк коллектора потерся. — Таких девчонок обычно бесплатно не показывают! Не, ну ты глянь, дядя! — Лих даже присаживается на корточки, силясь что-то разглядеть. — Если вдруг ты, дядька Бруг, мучаешься с подарком мне на какой-нить праздник, так я тебе помогу. Вот эта темненькая из салона «Куртуазы Эраты» — та еще штучка! Да и подружка ее ничего такая… А тебе какая из них больше нравится? Во, у той волосы чем-то похожи на мед! — Он тыкает пальцем в цветастую картинку.
— Псикран нам разную мазню показывает, — вздыхаю я, когда палец Лиха упирается не в симпатичную девицу широких взглядов, а в склянку желтых таблеток.
— Оу. — Сочувственно поджав губы, парень отдергивает руку от псикрана. Как будто мне станет легче, если я не буду знать, где именно он нашел белокурую красотку. — И, эм… долго тебя еще без цвейтопама ломать будет?
Строжка оказался прав. Я думал, что отлично справляюсь с зависимостью, но у желтых шайбочек были на меня другие планы. Самый трудный период наступил с недельной задержкой, и теперь меня мучают приступы.
— Бес его знает, — пожимаю плечами. Леденец начинает вязать язык, и я отправляю его в ссылку меж зубами и щекой. — Старик сказал, буду сосать эту дрянь — через пару недель отпустит. Но пока от нее, пса крев, только ощущение, будто шишигу лижешь.
— Да сколько можно ее вспоминать! — морщится парень, всплескивая руками. — Ну вот, теперь псикран мне показывает рвотный порошок. Умеешь ты обломать, дядя…
— Ничего, переживешь, — фыркаю я и отворачиваюсь от менталевого зеркала, вмурованного в каменную тумбу. — Кстати, нам идти-то не пора? Хотя старина Бруг, если честно, предпочел бы этому дрянному представлению жирнющую коровью отбивную и ледяную брагу прямиком из погреба, такую, чтоб роса на кружке выступила.
«О да, Бружок-пирожок! — восторженно взвизгивает куртка. — А еще лучше — ведро, сука, огненной воды! И шлифануть сверху шматом сочной человечины! Это по-нашему! Вот это-то точно в таборянском стиле Бру…»
— Корова? В Бехровии? — Лих, качая головой, отряхивает свои дурацкие клетчатые бриджи, оправляет подбитый овчиной жилет. — Да уж, как респы Предгорные княжества разорили, дядя, так ничего мясного на столе и не видел… В Преждерах княги еще держатся вроде, но как же типа вонюч их сыр…
— Козий сыр и должен пахнуть, дружище, — отвечаю я, зачастив башмаками по блестящей гальке площади Бехерплац.
— Ну да! Только он не пахнет, а воняет. — Лих убирает со лба непослушные кудри и устремляется следом. — И бараны, которых Горный цех поставляет, воняют не лучше… Ну, я не про горцев, я про животных! Понял, да?
— Боишься, что кагану расскажу? — хмыкаю я, запаливая папиросу.
— Ой, да иди ты. Никого я не боюсь. — Лих задирает подбородок, сунув руки в карманы бриджей.
— Как скажешь, дружище. — Лукаво улыбнувшись, я протискиваюсь вдоль ярмарочных прилавков, выросших на площади, что грибы после дождя. Еще три недели назад, когда я бывал здесь насчет поездки на болота, она пустовала. Только гаражи, мастерская и, конечно, изломанный бивень Глёдхенстага, этот скорбный сирота окрестных гор. Теперь же повсюду, куда хватает глаз, пестреют разноцветные палатки торгашей, шатры лицедеев и кудесников, масел-прицепы ремесленных артелей. И стайки кочующих лоточников, беззастенчиво горланящих стишки про свои нехитрые безделушки или закуски, изжаренные в дешевом масле.
— Но ты всё равно лучше никому не говори, — спешно добавляет Лих, догнав меня. — А то ж еще переврут типа…
Бехерплац живет своей жизнью. Меж прилавками не протолкнуться от бехровцев, и иной раз приходится продавливать толпу плечом. Я ловлю затылком недружелюбные взгляды, вслед мне летят ругательства, тонущие в гомоне ярмарки. Слева, где на столах распластались ковры с роскошным шитьем, доносятся звуки бурного торга: гавкающий говор кого-то из-под Крюга врубается в певучие переливы эстурского акцента. Справа весело визжит детвора, тыча пальцами в несуразного карлика, что носится по кругу за ободранным шрюпом. Тот привязан к шесту, но каждый раз, почти настигнув несчастную тварь, карлик спотыкается на ровном месте, анекдотично охает… и вновь устремляется в погоню. Повторять снова и снова, пока у тупых детей не надорвутся животики от смеха.
— Не, ну ты видел? — хохочет Лих, привстав на носочки. — Фигушки он его догонит! Фу-у-у! Надо быстрее! — азартно кричит он вдогонку карлику, сложив ладони боевым рожком.
— Охренеть как забавно. — Затянувшись папиросой, я дергаю пацана за овчинный жилет.
— Да иди ты, зануда, — обиженно фыркает Лих, отбросив мою руку. Он послушно следует за мной, но еще дважды или трижды оглядывается назад, чтобы узнать исход погони. — Такое чувство, что я с дедом сюда выбрался… Или типа с Вилкой.
— О да, мелкая стерва точно обозвала бы тебя убожеством, — ухмыляюсь я, продолжая проталкиваться сквозь вязкую, точно студень, массу гуляк.
— Это с чего вдруг, дядя?
— Потому что ржать над шрюпами — самое настоящее убожество, дружище.
— Фи, — я прямо-таки затылком вижу, как Лих скрещивает руки на груди и заносчиво вскидывает подбородок, — это с каких типа пор дядька Бруг в любители шрюпов записался?
Я вспоминаю Маму — шрюпову матку с топей за Крайним. Вспоминаю ее слова и то, что она мне тогда показала. Чертовы картинки, ехидные иллюзии — уж лучше бы вовек их не видеть. Но перед глазами, как назло, ясно встает гардероб, напичканный платьями, а по кремовым перинам рассыпаются медовые локоны. Бутылка аргальского полусладкого, два бокала. Из одного пила подлая змейка Коста, а из другого… он. Кем бы он ни был, я ему не завидую.
— С тех самых пор, — угрюмо отвечаю я, прежде чем безжалостно, будто льдечский ледокол, вклиниться в плотную толпу зевак. Пытаясь протиснуться дальше, я встречаю неслыханный отпор. Меня толкают слева, да так, что недокуренная папироска чуть не выпадает из пальцев.
— Куда лезешь, курва?!
Я хочу огрызнуться, но мне тут же, без объявления войны, отдавливают ногу справа.
— Другое место себе найди, слышь!
Сзади поторапливает Лих, постукивая по спине, но спереди, приложив клюкой по шраму на животе, встает непреодолимая преграда — напудренная бабка в съехавшем набок парике.
— Тише, молодой человек! — шикает она, сморщив дряблую устрицу рта. — Ничегошеньки из-за вас не слышно.
— Да я…
— Вот-вот! — поддерживают из толпы. — Правильно! Слухай либо вали!
Зеваки тисками сдавили мое тело, вот-вот захрустят кости. Кажется, скажи я еще хоть слово, и ледокол «Бруг» будет погребен под этими неприветливыми бехровскими льдами.
Задохнувшись от возмущения, я замечаю в полукольце зевак дряхлого старика. Одетый в рваные лохмотья, он болезненно опирается на узловатый посох, расщепленный сверху надвое. Его подагрические пальцы так прочно вцепились в дерево посоха, точно это единственное, что еще удерживает его немощное тело на ногах. Стопы босы, темные и загрубевшие от постоянных блужданий, а голова в складках грязного шарфа похожа на растрескавшееся куриное яйцо с прилипшими перышками седых волос на самой макушке.
— Блаженны те, кто в невежестве своем не слышат гласа божьего. — Старик поднимает голову кверху, и я вдруг понимаю, что глаза его закрыты двумя серебряными монетами. Неизвестной чеканки, со следами запекшейся крови и чего-то еще, о чем думать не хочется. — Но не корите их, ибо не ведают, что творят. Невежество их — оно от страха, от трусости перед тем, что ждет всех нас.
Когда старик говорит, трещины-морщины на его лице оживают, и складки кожи ходят по черепу так, словно под ней копошатся черви. Но голос уличного проповедника сильный, грудной. Чудится, легкие его необъятны и в них гнездится такой простор, что слова гулким эхом отдаются в ушах.
— Вы толпитесь передо мной, бехровцы, — старик поводит безглазым лицом, как бы принюхиваясь, — понурились, замерли мышами и внемлете, потому что в сердце вашем поселилось тревожное предчувствие. На Западе по Предгорным княжествам прошлись орды Республики, огнем и мечом пожиная кровавый урожай войны. Живые насилуют и рубят, псевдоживые грызут, а шалые хроки дожирают пожнивье. С Востока же на вас зарится центварский император. Затаился в тени, улегся каленым волком средь железных легионов своих и облизывается на ваши богатства. Ждет-выжидает, но доколе будет пребывать в тиши?
Голос старика подстегивает и увлекает. Он не гипнотизирует, как звенящее пение Сумеречных ведьм, а убеждает. Он словно говорит тебе: не доверяйся мне, а рассуждай со мной. И ты поневоле плывешь по течению старческой мысли и, что удивляет больше всего, начинаешь находить в ней всё больше правды.
— А меж тем по улицам Бехровии бродит ночной ужас, который не щадит ни жрецов, ни малых зверей, Бехровское Лихо. — Пророк сходит на пугающий шепот, но затем тембр его взбрыкивает, вновь переходя на низкий колокольный гуд. — Всё это знаки, которые посылает нам Двуединый. Но мне Он открыл больше, ибо я молил о том. Господь наш в милости своей показал мне грядущее, и было оно столь кошмарно, что я собственными же ногтями выцарапал очи свои.
Толпа ахает как единое существо. И я с изумлением понимаю, что ахаю вместе с ней.
— Но этот кошмар и ныне стоит передо мной. И вижу я его столь отчетливо, словно узрел впервые. Услышьте же: очнется в городе Дитя Зла, не человек и не бес, и вздрогнет шпиль Глёдхенстага. Убоятся того полулюды, пойдут войной на людей. Полулюд на люда, люд на люда, брат на брата, отец на сына. В единый ряд полягут старцы, мужи и женщины, дети и зверье. Много будет пролито крови и слез… Но не Восток и не Запад принесут погибель городу. Ведь когда проснется Он, кровоточить и плакать станет некому.
Толпа слушает в гробовом молчании, лишь где-то в глубине ее хнычет ребенок.
— Но спасение есть! — Пророк ударяет посохом о землю, и черная пропасть его рта расходится в беззубой улыбке. — Когда пожар поедает поля, навстречу ему посылают пожар рукотворный. Так и здесь: чтобы спасти новый порядок, старый порядок должен рухнуть. И когда придет роковой час, час смуты и волнений, каждый из вас, прозябающих в неверии и нерешительности, должен сделать выбор: подбросить хвороста в пламя перемен или самому сгореть в нем…
Когда воздух разрезает истошный свист, я вздрагиваю, а вместе со мной вся толпа. Мы оборачиваем головы одновременно и видим двух констеблей, несущихся к нам на всех парах.
— Именем Глёдхенстага, разойдитесь! — кричит один из них, выплюнув в ладонь свисток.
Толпа шевелится роем сонных мух, начинается толкотня. Констебли влетают в сборище народа, размахивая над касками окованными прутами, но когда оказываются внутри полукольца, смятого и рассыпавшегося, им остается только растерянно озираться по сторонам: старика-проповедника уже и след простыл, будто никогда его здесь и не было.
— Проклятье! — сплевывает констебль со свистком на шнурке, запихивая прут за пояс. — Я ж его с вышки углядел, зуб даю!
— Чертовщина какая-то, — поддакивает второй констебль, осеняя себя знаком Двуединого, — третий раз за сегодня…
— Так, господа, расходимся, — первый приходит в себя и поднимает руку вверх, — здесь не на что смотреть!
— Новая мошенничья схема, господаре, — нарочито важным тоном объявляет второй. — Потому будьте бдительны, пока наслаждаетесь фестивалем…
Мысли путаются, а слова старика утрачивают былую мудрость и глубину. Они будто выветриваются из памяти, и я уже не могу вспомнить точно, о чем он говорил и к чему вел. Осталось лишь неприятное послевкусие, и вовсе не от поганого травяного леденца, растаявшего за щекой. Тревожное предчувствие чего-то нехорошего, что обязательно должно произойти.
— Мать моя слядева курва. — Мученически жмурясь, Лих массирует виски. — Что это вообще было?
— Бес его знает, — скалюсь я, внезапно осознав, что всё это время держал в руке тлеющую папиросу. Ну спасибо тебе за обожженные пальцы, старый слепой пердун. — Впрочем, бродить по этому балагану у Бруга желания не осталось.
— Точно. К шишиге эту ярмарку, дядька Бруг, — согласно кивает Лих, почесав глаз. — Давай уже к нашим пойдем.
* * *
— Во дела, — присвистываю я, поднявшись по узкой винтовой лестнице, — а старина Бруг всегда считал, это очередной бехровский завод…
Овальное здание оказалось внутри еще огромнее, чем снаружи. Конечно, ему далеко до громады Глёдхенстага, но масштаб все равно впечатляет. Всё пространство от высоченных стен до сцены посередине занимают трибуны. Сотней колец они поднимаются ввысь, почти под самый купол. Отсюда, с верхних рядов, трибуны напоминают закрученную, шершавую глотку исполинского червя, распахнувшего пасть с узкими зубами-колоннами…
— Ну, тогда добро пожаловать на Фест-Арену, дядя! — Лих расплывается в такой довольной улыбке, словно сам всё это выстроил. — У вас на Западе нет арен, что ли?
— Видал одну в Контровольске, только она поменьше будет и без крыши. — Я поднимаю лицо кверху, разглядывая дыру в куполе, через которую льется свет слабого осеннего солнца. — Не ожидал, что и в Бехровии проводят бои, дружище. Рабов-то у вас нет, да и хроков никто в цепях не держит, разве что в Белом братстве.
— Бои? Какие бои? — непонимающе хмурится Лих. — А, не! Дерутся только в подполье, а тут всё цивильно типа! Цирк, театральщина всякая… Если б ты раньше приехал, дядя, засек бы актерскую неделю. Ну, она божку этому посвящена, который Сценк. Скука смертная, если честно, но есть там одна актерка… — Парень мечтательно прикрывает веки. — Да и вино всегда можно за пазухой протащить!
Я тоже жмурюсь. Аж в глазах рябит от всей этой бехровской публики, разодетой в яркое и цветастое. Щеголяют в самом дорогом платье, перетекают вдоль рядов, вертятся взад-вперед на этих бесконечных скамьях… Весь зрительный зал напоминает одно сплошное масляное пятно на луже, взбаламученное несносным мальчишкой. А еще эти масел-фонари на стенах и колоннах… Выглядят как решетчатые коконы каких-то светлячков-переростков.
Слишком ярко, слишком светло. Слишком всё мельтешит. Пса крев, сожрать, что ли, треклятых леденцов? Не то Бруга так припадок хватит.
«Тише, братуха! Леденцы — это для сопляков, — в приступе писклявой заботы заявляет проснувшаяся куртка. — Твой единственный дружище знает, что тебе поможет! Сигарета. Сижка. Па-пи-ро-са!»
Оно и верно. Нужно успокоиться. О Пра, как же мутит…
— Э, ты чего, курить тут собрался? — Лих спешно хватает меня за руку, уже шарящую под курткой в поисках кармана. — Не вздумай, дядя!
— А с какого это беса нельзя?
— Выведут же. — Лих сводит брови с таким видом, точно отчитывает уличного хулигана. — Вон, видишь крытые ложи у самой сцены? Там и курить можно, и пить, и вообще всё. Но это для важных шишек: гремлинов, богатеев, цеховых мастеров… Тетя Табита тоже там, кстати!
— Как же я, пса крев, рад за них, — цежу сквозь зубы, — просто не представляешь, дружище.
— Такие порядки, — разводит руками парень, философски цокнув языком. — Я бы и сам с тобой курнул, дядя, я ж не зануда! Да только слишком много вокруг, ну, этих, — он заговорщически понижает голос до шепота, — добропорядочных стукачей.
«Стукачей на мыло!» — воинственно верещит куртка.
— Плевать мне на них, — нетерпеливо шепчу я, когда к горлу подкатывает знакомый ком цвейтопамового воздержания. — Мне нужно, понимаешь?
— Да ты подожди, дядя! — Лих ловко проскальзывает между зрительскими скамейками, потревожив какую-то влюбленную парочку юных бехровцев. Омерзительно-милое зрелище. Да она же ему сейчас губу откусит, черт подери. — Пошли давай, авось у Строжки жижа есть!
Сжав кулаки и бурча под нос ругательства, я следую за пацаном. Уже меж скамейками наступаю на сумку какой-то безответственной дамы, чуть не падаю на колени полному гражданину в потертой шляпе… Но у той влюбленной парочки терпение меня оставляет.
— Хей, подруга, я тебя узнал! — Сажусь перед ними на корточки. Безусый парень нехотя отлипает от кучерявой девчонки, с характерным таким шлепаньем разорванного поцелуя, и обращает на меня непонимающий взгляд. Девчонка тоже отупело пялится, по-дурацки выпятив губы. — Да, точно ты! На той недельке к тебе заходил.
Соседи парочки осторожно прислушиваются. Дамочка перестает теребить смятую сумку, а полный гражданин делает вид, что чересчур заинтересован потертой шляпой.
— Я… не… — хлопает ресницами девчонка, слепив наконец искусанные губы. Ее дружок косится на меня, потом на нее — и снова на меня.
— Да нет, я мешать не стану, — паскудно ухмыляюсь я. — Всё понимаю, дорогуша, работа такая. Сегодня с одним, завтра с другим… Просто хотел сказать, что ты была дьявольски хороша!
— Да что вы себе… — Девчонка покрывается румянцем, вцепившись тонкими пальцами в сиденье лавки. Но тут же, точно прозрев, пинает туфелькой остолбеневшего ухажера. — Марек, ну сделай что-нибудь!
— Эм, ты это, мужик… — Парнишка облизывает обветрившиеся губы, забегав глазами по моему лицу, смолистой бороде и черной куртке. — Прекращай, короче!
— Понял-понял, дружище. Сейчас твоя очередь. Не отвлекаю! — хмыкаю я, поднимаясь с корточек, и напоследок подмигиваю покрасневшей девчонке. — Тогда загляну вечером? Уж больно соскучился по твоим кучеряшкам… Не переживай, адрес помню.
И, махнув на прощание, пробираюсь мимо. Через пару-тройку зрителей слышу то, ради чего всё и устроил: как взаимный обмен упреками вскипает бурной ссорой.
— Говорила мне матушка, что ты шлюха!
— Ты совсем идиот, Марек?! Он же пьяный!
Какие славные звуки, мед для ушей.
* * *
Оказалось, места для цеховиков находятся в самом верху зрительного зала. Не сказать, что я сильно расстроился: на фестиваль мне глубоко наплевать. Так что переть сюда через всю Фест-Арену, собирая пудру с восторженных горожанок и бриолин с их кавалеров, не входило в мои планы. Пожалуй, чтобы я перестал считать это событие пустой тратой времени, из сцены должен вылезти Гуляй-град. А еще лучше — Констансия, связанная по рукам и ногам. Но, к сожалению, я даже не знаю, что из двух кажется мне менее вероятным.
— Ну, мы здесь как бы на работе, дядя, — зачем-то успокаивает меня Лих. — Типа отсюда лучше зал видно. Вдруг кто одержимость подхватит, ну или нечисть под купол проберется. — Парень вдруг встает колом посреди прохода. — О, тетя Та… то есть мастер, ты разве не должна в ложе сидеть?
Табита лениво зевает, откинувшись на спинку скамьи. На ней строгий мужской костюм невзрачного серого цвета.
— А что мне там делать, ага? — не меняя позы, спрашивает мастер. Синяков, оставленных Билли Кибельпоттом, на ее грубом лице уже не видно, только несколько свежих рубцов на скулах добавились к богатой коллекции шрамов. — Общаться с коллегами по цеховому братству? Я уже не в том возрасте, сынок, чтобы строить глазки, особенно этим напыщенным индюкам.
— А что, Хорха опять не придет? — Привстав на носочки, Лих смешно оглядывается по сторонам, похожий на большого суслика.
— Я бы на его месте тоже не пришла, если бы пришлось сидеть в секции для свинушей, ага. С их-то зрением оттуда и не видно ничего. — Женщина вновь зевает. — Хотя всё лучше, чем терпеть общество Билли Кибельпотта в ложе цех-мастеров.
Из-за широкого плеча Табиты высовывается Строжка, одетый в выстиранную желтую рубашку с закатанными рукавами и коротковатые брюки, не доходящие ему до костлявых щиколоток. Чудится, этот наряд был куплен еще в древнюю эпоху его молодости, а очки с треснутой линзой только добавляют виду Строжки эдакой… пыльности.
— Дык вы присаживайтесь, братцы, в ногах-то правды нет, хе-хе, — радушно улыбается он перекошенным ртом. — Как вам, стал быть, фестиваль?
— Пойдет, — раздраженно отвечаю я, плюхаясь на скамью между Табитой и Лихом. — Дед, говорят, у тебя жмых-жижа есть?
— Отчего же не быть… — растерянно поправляет очки тот. — А что, надыть кому?
— Мне надыть, — вздыхаю я, нервно потопывая башмаком. — Ни черта твои леденцы не помогают. Уже целый масел-вагон их ссосал, пса крев.
— Дык отвыкнуть много труднее, нежели привыкнуть… — задумчиво протягивает старик, глядя куда-то сквозь мою куртку. — Но раз надыть, так держи, братец Бруг. Токмо ты с ней осторожнее, с жижей-то, жуй понемножку. Она у меня четырехкратной крепости, чтоб таких, как вы, непутевых, штопать.
Не успевает Строжка протянуть мне круглую жестяную коробочку как из-под обувного крема — я нетерпеливо выхватываю ее из узловатых старческих пальцев.
— Понемножку, братец Бруг! — увещевает он.
Отвинтив крышку, я зачерпываю мизинцем густую темную массу, похожую на дегтярную мазь, и тут же, оттопырив верхнюю губу, втираю жижу в десну.
— Ух, пса крев, — выдыхаю я, когда нестерпимая горечь вместе со слюной добирается до языка. — Ну и дерьмо!
— А то ж, — беззлобно хихикает дед. — Я всегда говорю, что курить — здоровью вредить!
— Ну и зрелище, — доносится знакомое звонкое фырканье откуда-то из-за Строжки. — Я всё жду, когда он завалится к нам в кирху, наевшись сляди или чего похуже. Надеюсь, тогда мы сдадим бедняжку в приют Святого Лаццо?
За коротковатыми штанишками Строжки мелькает острое белое колено, появившееся в разрезе узкого бирюзового платья. Затем на крепкое бедро, утянутое бирюзой, ложится локоть — и я вижу веснушчатое лицо Вилки. Щекой она опирается на ладонь, волосы убраны в неизменный хвост, а глаза из-под косой челки смотрят… Нет, не как обычно, скорее с жалостью.
— Ого, какие люди, — улыбаюсь я зубами, черными от жижи, но в ответ получаю только презрительный смешок.
— И тебе привет, сестренка, — обиженно надув губы, подает голос Лих. — Ну да, с родным братом можно типа и не здороваться…
— Вилка, не начинай, ага. — Табита даже мускулом не шевелит. Видно, приближающийся фестиваль не только меня не приводит в возбуждение.
— Да я и не начинаю, — обманчиво равнодушно бросает девушка, пожав голыми плечами. — Просто решила, что в приюте ему будет лучше. Найдет там себе подобных, таких же торчков и лодырей.
На мгновение я ощущаю желание ответить ей чем-то колким. Таким, что размажет ее надменность о брутальное великолепие Бруга. Но желание это проходит так же быстро, как накатывает слабость от жмых-жижи. Теперь я вообще ничего не хочу. Эй, куртка, может, ты что-нибудь скажешь? Нет? Так я и думал.
— И чего же ты молчишь, а? — прищуривается Вилка, заерзав на скамье. — Где все твои мужланские комментарии? Сдулся?
Я душу ее молчанием, блаженно опустив веки. О Пра, как же наплевать… Немного подташнивает, но больше все-таки наплевать.
— Ну и пошел ты, — шипит она чуть позже. Я слышу, как она отворачивается и закидывает ногу на ногу. Таборянское нутро Бруга подначивает меня мельком глянуть на ее стройные ноги… но вскоре сдается и оно, уж слишком неподъемным оказался груз жмых-жижи, придавивший к скамье.
Под скрипучие замечания Строжки и ленивые ответы Табиты, под ребячливые шутки Лиха и чрезмерно громкие вздохи Вилки меня одолевает дрема. Я вижу отдельные обрывки образов, не связанных между собой.
Белая коленка Вилки. Влюбленная парочка на трибунах. Лицо Констансии. Лих с телом суслика, вылезающий из норы. Кровавое месиво на месте чьей-то раздробленной башки. Констансия в бирюзовом платье. Или это Вилка? Нагайка моего отца в белой девичьей ладони. Хорха, сидящий на одной скамье с Билли Кибельпоттом. Большая кружка браги. Снова Констансия, которая склонилась надо мной так, что медовые локоны водопадом обрамляют ее лицо. Вперилась в меня канифолевыми озерами своих глаз и, усмехнувшись едко, говорит…
— Эй, подвинься, — сходит с ее уст звонкий девичий голос.
Постойте-ка. Какого беса…
Этот голос рывком выдергивает меня из сна, и я чуть не подскакиваю на скамье. Сначала я не понимаю, кто я и где нахожусь. Почему передо мной, касаясь острым коленом моего, стоит Вилка. И почему, скрестив руки на груди, выжидающе смотрит на меня.
— Тут типа еще я сижу! — раздается сзади возмущенный тон Лиха. — Куда ему двигаться?!
— Так пересядь на мое место, идиот, — фыркает Вилка, приподняв тонкую верхнюю губу.
— Не хочу я! Мне и тут нравится…
— Пересядь, — уже цедит стервосестра. — Я не шучу, братец.
— Ладно-ладно… — вдруг быстро сдается он. — Не очень-то и нужно типа!
Соскочив с лавки как ужаленный, Лих спешно спускается по ступенькам, чтобы обойти ряды понизу и не пересечься с обозленной сестрой. А то можно и локтем под дых получить.
— Ну так что? — Вилка чуть пинает мою ногу. — Подвинешься или нет?
— Да пожалуйста… — опешив, слушаюсь я.
Придержав облегающее платье на бедрах, чтобы не задралось, она как ни в чем не бывало садится справа. Она слишком близко; ближе, чем мне хотелось бы, но ее это, кажется, совсем не беспокоит.
— И снова здравствуй, — морщусь я. — Решила, что так мне будет лучше слышно твои упреки?
— Очень смешно. — Вилка поджимает губы и упирает в меня пронзительный взгляд серо-голубых глаз. Они кажутся особенно яркими, сочетаясь с оттенком платья. — Вообще-то я пришла извиниться.
Я чуть не проглатываю собственный язык. Неужели жижа Строжки настолько убойная, что я умер и попал в потусторонний мир, где Вилка не больная истеричка?
— Это уловка, да? — выдавливаю неуверенную усмешку. — Ты сменила тактику, чтобы уязвить Бруга более хитроумным способом?
— Да нет же, убож… — Вилка осекается и, вздохнув, продолжает уже вполголоса: — Я хочу извиниться за тот случай в кирхе. Когда чуть не порвала твой плакат и обозвала ту женщину на нем, ну… ты помнишь. — Она облизывает губу. — в общем, прости меня. Я была не права.
Я искоса смотрю на нее, недоверчиво нагнув голову. Ну, и где подвох?
— Прощаю… — протягиваю я.
— Правда? — Она пугающе искренне улыбается, слегка зажмурившись. — Так, ну а ты?..
— А что я?
— Ты… не хочешь тоже что-нибудь мне сказать?
Я медлю с ответом, не до конца понимая, что за перемена с ней произошла. Девчонка же, сложив руки на коленях, выжидающе смотрит на меня.
— Совсем ничего? — поторапливает она.
— Ладно, Вилка, — вздыхаю я и добавляю почти шепотом, так, чтобы остальные хремовцы не слышали извинений Бруга: — Возможно, я погорячился, когда приложил тебя лицом о стол.
— И всё, Бруг? — В ее взгляд возвращается колкость. — Ты чуть не задушил меня!
— Я не собирался, пса крев, — скалюсь, будто оправдываясь. — Но этим я тоже не горжусь. Довольна?
— Вполне, — кивает Вилка. Когда она выпрямляет спину, точно ожидая от меня новой порции раскаяния, бирюзовое платье красиво облегает ее плоский живот. — Хотя ты мог бы еще извиниться за…
— Хватит для первого раза, подруга, — хмыкаю я, чуть расслабившись. — Для меня это так же в новинку, как для тебя… скажем, скакать на зобре.
— Не сомневаюсь, таборянин. — Она откидывает рукой косую челку с глаза, а потом неожиданно протягивает мне ладонь. — Значит, у нас устоялся шаткий мир?
Я сквозь штаны чувствую, как ее обнаженная голень дотрагивается до моей ноги, и Вилка почему-то не обращает на это внимания. Может, не почувствовала?
По спине взбегают мурашки, происхождения которых я не в силах понять.
— Посмотрим. — Я сжимаю ее ладонь в своей. — По крайней мере, Бруг постарается тебя не душить.
— А я — не ломать тебе зубы… — прыскает она, сощурившись. — Хотя сдержаться бывает очень трудно.
Понимаю, что впервые касаюсь ее просто так. Не лицом или грудью натыкаюсь на твердый девичий кулак, а иначе. И ее ладонь в кои-то веки не острая, а даже мягкая, пса крев. Приятная на ощупь, как и должна быть у привлекательной девчонки ее лет.
— Хремовцы? — хрипит вдруг чей-то бас за спиной. Я оборачиваюсь и с удивлением вижу, что надо мной навис мужик в белом плаще и золотистой шляпе.
— Допустим, хремовцы, — не скрывая неприязни, кривит рот Табита. — Тебе-то какое дело, сынок?
— Мне-то? — натянуто улыбается белый брат, сузив мутные глаза. — Никакого. Если б мог, навещал бы вас только с тем, чтоб нахаркать в ваши гнусные рожи. Не считая, само собой… — брат переводит взгляд на меня, и я вижу, как тяжело ему даются эти слова, — кума Шваржага.
— Дядьку Бруга, что ли? — вскрикивает Лих из-за Строжкиной спины.
Белый брат пропускает слова парня мимо ушей, обращаясь уже ко мне одному:
— Кума Шваржага желает видеть его благородие господин Кибельпотт. В мастерской ложе.
Только сейчас я понимаю, как погано у меня во рту после жижи. Будто внутри справил нужду весь свинушник Мражека, а потом там завелся гузнарь, съел это всё… и тоже справил нужду. Черт побери, всё то время, пока я разговаривал с Вилкой, мой рот был черен от жижи?..
— Прямо сейчас, дружище? — морщусь я, титаническим усилием воли слизав тошнотворную горечь с зубов. — А это не может подождать?
— Мне-то всё равно, — недобро ухмыляется белый брат. — А вот его благородие ждать не любит…
— Пущай сходит уж, — зачем-то еле слышно скрипит Строжка, наклонившись к Табите. Наивный, как будто от нее здесь что-то зависит…
Табита коротко кивает мне. Для чего? Чтобы создать иллюзию, что ее слово имеет вес перед волей мастера Белого братства? Или так она утешает саму себя — ту, чье положение за одну ночь было вбито в грязь и кровь золоченой дубиной?
— Куда я денусь. — Размяв ослабшие ноги, поднимаюсь со скамьи. И краем глаза замечаю, как Вилка украдкой наблюдает за моими неуклюжими потугами. — Давай, веди кума Шваржага к своему мастеру, братишка.
* * *
Внизу Фест-Арены, у самого края сцены, белый брат подводит меня к крытой галерее. Смерив меня уничижительным взглядом, приподнимает шторку из красной тафты, служащую заменой двери, и я проскальзываю внутрь.
Оказавшись по ту сторону шторы, я будто попадаю в другое измерение. Стены здесь драпированы крупноузорчатым штофом, и плотная ткань, переливаясь шафраном на напусках и ламбрекенах, стекает книзу. По углам несут караул посеребренные канделябры, увенчанные свежими свечами, а под потолком сверкает горным хрусталем миниатюрная люстра.
У дальней стены — длинный стол на фигурных ножках. На блюде из белой меди живописной горкой отдыхают яблоки с наливными боками, ярко-красные толстячки-апельсины и блестящие оливки из Хаззской лиги. А наверху соблазнительно возлегла гроздь пухлого винограда, почти касаясь обломанной ветвью замысловатой пирамиды из бокалов. Что ни бокал, то балерина с тончайшей ножкой и элегантным туловом. Безупречное, без пылинки или развода стекло ловит блики свечей — и лучится само, ничуть не хуже хрустальной люстры.
Ха, а вот и несколько бутылочек вина. Одна даже откупорена, как по заказу. Чувствует, родимая, что старине Бругу до чертиков требуется промочить горло после жижи…
— Вашродие, — прокашливается мой белый брат, просунувшись меж шторой и дверным косяком, — кум Шваржаг, как и просили.
— Прекрасно, прекрасно. — Мужской лязг раздается раньше, чем я успеваю оторваться от любования винными бутылками. — Кум Шваржаг, какая приятная встреча. Ну же, не стойте столбом, етить.
Сегодня Билхарт — само очарование. Набриолиненные усы загнуты книзу, точно бивни моржа, а бородка, как и всегда, аккуратно подстрижена, волосок к волоску. В своем жилете золотой нити с крупными пуговицами в форме знаков Двуединого, золотистых же штанах и сапогах, обитых — вот удивление — тем же драгоценным металлом, мужчина смахивает на предмет интерьера. Если бы Кибельпотт не двигался мне навстречу, я бы и не нашел его на фоне вездесущего шафрана. Иной раз мне чудится, что его полное, лоснящееся от достатка лицо и белые перчатки летают в воздухе отдельно от тела, так сильно сверкает остальное. Даже пивное брюхо не так заметно за всем этим сиянием… Пса крев, не человек, а олицетворение сытой жизни.
— Как любезно с твоей стороны, друж… кум Кибельпотт. — Я улыбаюсь одними губами, чтобы он не заметил жмых-жижу, застрявшую между зубами.
— Но! Какие ж тут любезности, етить? — Сначала он протягивает мне руку в белоснежной перчатке, но, чуть дернув уголком рта, обнажает ладонь. Интересно, это у Билли случился прилив вежливости или он просто не хочет запачкать перчатку? Я отвечаю на рукопожатие. И мгновенно вспоминаю, почему синяки Табиты не сходили неделями: слабаком Кибельпотта не назвать. — Вот и славно, кум. Теперь, етить, могу тебя познакомить с господами, на которых в действительности держится цеховое братство Бехровии.
Помимо нас с Билхартом, в галерее еще четверо: две женщины и двое мужчин. И одного из них я, кажется, знаю.
— Этот смурной здоровяк у стены, кум Шваржаг, не кто иной, как… — уперев руки в бока и выпятив грудь, начинает мастер Белого братства.
— Не утруждайся, Билхарт, — гудит каган Зеэв, прежде чем отделиться от шафранной драпировки сплошной горой меха и угрюмости. — Мы с Бругом знакомы.
— Не то слово, — ухмыляюсь я, почесав бороду. — Тогда-то и оказалось, что под этой шубой прячется настоящий весельчак и душа компании.
— Ты, верно, решил уничтожить мою репутацию? — шмыгает каган огромным носищем, не поведя кустистой бровью.
Ой, да ладно тебе! Бруг ведь знает, что внутри ты хотя бы чуточку хмыкнул. Видно же, как колыхнулись твои бакенбарды, пса крев.
— Так-так-так… — уже без былого оживления чеканит Билхарт. Шея его побагровела, но мимолетный приступ гнева, похоже, ему удалось проглотить. — Ты, кум Шваржаг, не перестаешь меня удивлять, етить. Уж не хочешь ли ты сказать, что и с этим господином знаком?
Билли подводит меня к мужчине, сидящему в низком кресле.
— Впервые вижу, — пожимаю я плечами.
У мужчины длинные седые волосы, собранные в пучок на макушке, а острое и худое лицо испещрено трещинками морщин, будто высохло на солнце. Орлиный нос, пытливые карие глаза и смуглая кожа, напоминающая крепкий гешир с молоком, выдают в нем выходца из Хаззской лиги.
— Вот и славно, етить, — самодовольно усмехается Билхарт, радуясь, видимо, возвращению титула главного городского сводника. — Перед тобой, кум Шваржаг, Касмер Колос. Бессменный мастер цеха «Ветбехшахт».
Касмер Колос привычным движением перещелкивает что-то сбоку своего кресла… и оно резво подкатывается ко мне, скрипя несмазанными колесами. Только теперь я замечаю, что ноги старика, укрытые шерстяным пледом, неестественно тощие, как у недоделанной куклы.
— Если угодно, клуба «Ветбехшахт», — тихо, но певуче поправляет Касмер Колос, поскребывая ногтем серебристую щетину на подбородке. — Наше заведение планировалось как клуб ветеранов бехровского шахтерства, господин Шваржаг… — Касмер посмеивается, и его зубы кажутся выточенными из мела на фоне темных губ. — Но что-то пошло не так. А именовать наш цех клубом уже стало традицией, если угодно.
— Ты никак со Спорного моря, дружище? — решаю проверить свою догадку.
— Я хаззец, если быть точным. — Оправив на груди вязаную рубаху-верховицу, мастер Колос протягивает мне смуглую ладонь. В момент рукопожатия я чувствую, что кожа на ней точно каменная. — Но тридцать лет оттарабанил на рудниках Бехровии. Потом мне придавило ноги в штольне, гремлины закрыли шахты… Я был отличным танцором, если угодно.
— Треклятый свинуш сбил опору своим тупым рылом, етить, — изменившись в лице, лязгает Билхарт. — В той бригаде помер мой родной дядька. Туннеля, етить, как и не бывало.
— Билли, такова шахтерская доля. Все мы спускались туда каждый раз как в последний. А что было, то давно быльем поросло… — отмахивается Касмер, и кресло-коляска снова скрипит. — Зато мы с нашими старичками решили, что сидеть без дела на одних пенсионных скучновато, наточили кирки и… — Старик вдруг заходится сильным кашлем. А когда утирает губы рукавом верховицы с вышитой на нем шахтерской каской со свечой, в его певучем голосе поселяется нездоровая хрипотца. — Ох, я отъеду ненадолго, если угодно? В горле, кх-кх, пересохло.
Когда Касмер вместе с сопровождающим его скрипом укатывается к столу с бокалами, Билхарт говорит мне вполголоса:
— Горняцкая болезнь, етить. Хренова куча хороших шахтеров наглоталась пыли, работая по три смены, лишь бы доказать сраным гремлинам, что люди на рудниках, сука, «рациональны». — Глаза Билхарта наливаются кровью, а в уголке рта пенится слюна, как у бешеной собаки. Но он успокаивается так же быстро, как и рассвирепел, стоит нам приблизиться к третьему цех-мастеру. Вернее, третьей. — Ну и, само собой, украшение нашего цехового братства. Неподражаемая, етить, госпожа Ярмила, мастер Червонной сотни!
— Не находишь ли ты, Билхарт, — раздается женский голос, одновременно тягучий и повелительный, — что «братство» — слишком неуважительное слово по отношению к нашему коллективу?
Ярмила, стоявшая всё это время у широкого окна галереи, обращенного к сцене, медленно оборачивается. Из всех женщин, что я видел, она единственная, кому Табита уступает по росту и обхвату груди. Ярмила поуже нее в плечах, суше в ногах и талии, а лицо ее можно назвать даже симпатичным: широкий лоб и покатая челюсть почти не портят ее аристократически острых скул, породистого носа и пухлых губ, четко очерченных охрой.
— Ярмила, душа моя! — разводит руками Билхарт, смотря на великаншу снизу вверх. Что это с тобой, Билли? Дело в твоем росте, или ты тайно мечтаешь подчиниться сильной женщине? — Разве могу я быть невежлив с той, етить, с кем столько лет трудился бок о бок?
Да уж, гром-женщина. А уж косе ее, огненно-рыжей с редкими прядями седины, позавидовали бы и некоторые таборяне. Даже у старика Нира та не была ниже поясницы. У Ярмилы же, спускаясь толстой плетеной змеей по алому камзолу, коса доходит до середины бедра.
— Шваржаг, да? — Ярмила окидывает меня холодным взглядом серых глаз. — Хремовец, что ли?
— Ага, как-то так меня и называют, — фыркаю я, скрестив руки на куртке. — Но Бруг все-таки привычнее.
— Билхарт, где ты откопал этого шутника? — безразлично спрашивает Ярмила, постукивая косой по камзолу. На нем, прямо под рифленым, накрахмаленным до жути воротником рубашки, чернеет герб: четырехпалая лапа, насаженная на копье. — А где же Таби? Спустя столько лет она постеснялась посмотреть мне в глаза? Это после всего, что у нее было с моим братом?
Я решаю промолчать. Бес ее знает, что она имеет в виду…
— Ярмила — сестра бывшего мастера Якова, кум Шваржаг… — вставляет Билхарт, недобро усмехнувшись, но женщина вдруг порывистым движением отбрасывает косу, оборвав его на полуфразе.
— В нашем деле не бывает бывших, — перебивает она тоном, не терпящим возражений. — Мой брат умер где-то на Западе, только и всего. Единый цех развалился, только и всего. А когда это произошло, я забрала сотню самых боевых цеховичек и сколотила первый женский цех, чтобы его не загубила ни одна из этих ваших маниакальных мужских хотелок, которыми в том числе грешил мой брат. — Ярмила вздыхает, и вздох этот торжествующ. — Только и всего.
— Ого, — только и могу выдавить я, изогнув бровь. — Это так… вдохновляет.
— Неужели? — Она вновь отворачивается к сцене. — В том-то и разница. Меня вдохновляет лишь Дрид. И если бы все цеха служили богу войны, по нашему примеру, мы бы жили в лучшем месте, чем сейчас.
У-у-у, как всё запущено. Даже интересно, кто мог нанести Ярмиле такую сердечную рану, что она теперь ложится в постель со статуэткой Дрида. Пса крев, этот город прямо кишит фанатиками.
— И я никогда тебе этого не прощу, душа моя, — спешно вставляет Билхарт, тоже подходя к окну. Там, в полушаге от гигантской Ярмилы, он кажется не выше того карлика, что носился по кругу за ободранным шрюпом. — Какой черствой нужно быть, чтобы лишать Белое братство компании твоих боевых подруг? Увидеть их в битве — и умереть, так я это называю, етить. Я уж не говорю о тебе, душа мо…
— Пустое, Билхарт, — опять вздыхает Ярмила, на этот раз утомленно. — Лучше одари своим вниманием всех женщин в цех-ложе. Бехровия не вертится вокруг меня и моей сотни.
Билли, топоча, как разъяренный кабан, проходит мимо меня к выходу. Уже у самой шторы, подозвав меня жестом, он утирает багровое лицо чистейшим батистовым платочком.
— Дальше, кум Шваржаг, сам. — Его губы предательски дрожат, а желваки пульсируют под кожей, как маленькие сердца. — Надеюсь, ты, етить, сраный хремовец только по названию, справишься… — Обернувшись, он ошалело зыркает на меня поверх платка. — Не понял? Оставь меня! — И исчезает за шторой.
А пока я, пожимая плечами, направляюсь к последнему мастеру, еще слышу обрывки его слов:
— Ай да шельма… Сразу видно, Яшкина порода… Не подступиться, етить.
Теперь я мечтаю только о том, чтобы весь этот фестиваль поскорее кончился. Слишком много новых «приятелей» и впечатлений для одного дня, голова уже пухнет. А главное, всё происходящее настолько бессмысленно в сравнении с моей целью, что…
— Ой ли? Милок, ну-кось подь сюды, — кряхтит знакомо. — Дай-ка нагляжусь на тебя.
Да нет. Серьезно? Чертов злой рок, ты решил вконец надругаться над стариной Бругом? Так знай: это уже за гранью.
— Ты-то здесь каким боком, старая? — недоверчиво спрашиваю я старуху, угнездившуюся за вязанием в самом углу галереи.
Передо мной та самая бабка с Крайнего. Та, которая выглядит слишком изможденной, чтобы продолжать дышать. Ее голова, как и раньше, навсегда склонилась набок, скошенная какой-то старческой болезнью, но на сей раз на живых мощах ее тела нет лохмотьев. Вместо тряпок и бинтов она надела стертые деревянные башмаки, дырявые колготки и простенькое, всё в заплатах, серое платье. А на том месте, где когда-то под платьем была грудь, посверкивает серебряный кулончик: уродливый волк, схвативший челюстями не то мухомор, не то поганку. Не иначе как повелитель распада и обновления Шфельгин собственной персоной.
— А пошто бы и нет? — лукаво хихикает бабка, хвастаясь сохранившимися зубами, похожими на искривленные пни. — Коли леперов кличут, они всегда приходют. Пущай бы и на фештиваль… Авось кому бабушка Шпеневьега еще подсобит, с недугом каким посоветничает?
— Шпене-что? — переспрашиваю я, пока мозг отчаянно силится перевести ее слова со старухино-сумасшедшего на человеческий.
— Ой, милок, ужель глух стал? Шпеневьега! — натужно скрипит она сухой ивой, сложив вязание на коленях. — Но ты зови баб Шпеней. А ты Брух, слыхала-слыхала. Разве крикуна Биллема можно не услыхать?
— Ну, допустим, с тобой болтать занятнее, чем с ним, — тихо усмехаюсь я. — Как оно в Крайнем?
— Да помаленьку, — бойко отвечает она, облизнув зубы-пеньки. — Одни умирают, другие начинают умирать… Ты-то свои дела сладил, милок?
— Сладил, старая. И на болота я больше ни ногой, можешь радоваться.
— Тьфу ты, — ворчит Шпеневьега от моей несообразительности. — Не про топи я. Чует бабушка сумятицу в тебе, и не вздумай отнекиваться. — Она грозит мне крючковатым пальцем. — Токмо нашел ли ты шредство, как сумятицу энту побороть, а?
— Как тебе сказать… — морщусь я.
Мне становится немного не по себе оттого, что Шпеня может о чем-то догадываться. Впрочем, чувствует она что-то на самом деле или выдумывает по-стариковски — не всё ли равно? Ничего страшного не может произойти, когда твой собеседник — немощная старуха. Главное, чтоб не одержимая.
— Чай, боисся меня? — щурится Шпеневьега. — Лишнее энто. Скольких пред смертью слухала, а ничьей тайны не выдала.
— Твоя взяла, пса крев, — сдаюсь я. — Сумятица эта твоя — подлая сволочь. Всякий раз, стоит мне подумать, что близок к концу своей охо… своих поисков, жизнь щелкает меня по носу. — Я прислоняюсь к стене возле бабкиного кресла; в ноздри ударяет ядреная смесь запахов непросохшего белья, торфа и, кажется, ладана. — Вся ваша Бехровия, весь этот чертов город будто специально вставляют мне палки в колеса. Все подряд напрашиваются в знакомцы, путают мысли и мажут воспоминания. Оказии, одна дерьмовее другой, сваливаются на голову так часто, будто только меня и ждали… А пока я обмазываюсь контрактами, которые мне пихает гребаный Глёдхенстаг и старина Билли, — вдруг бац! — следы стерты, ниточки оборваны. Я в тупике. И всё, что у меня есть, — лишь моя ненависть и смятая бумажка в кармане… И даже они с каждым днем стираются всё сильнее.
«Но только не твой верный братуха! — подхватывает куртка. — Да, мужик! Я тебя не брошу! Оставим эту бабуську догнивать, а сами…»
— Хошь совет? — внезапно кряхтит Шпеневьега, не обращая внимания на предложение куртки. Та взвизгивает от возмущения.
— Не знаю, старая, — честно отвечаю я. — Жизнь научила Бруга, что чужие советы чаще вредят, чем помогают.
— Польза совета зиждется на том, как ты им распорядишься, милок, — тускло улыбается старуха, теребя оскаленный кулончик. — Коль все силы отдавать тому, шоб токмо плыть против течения, так и забыть можно, зачем плывешь. Шфельгин говорит, што судьба кажного из людей и есть энто течение. Неправильно отказаться от борьбы вовсе… Но коль мочи нет, отдайся течению ненадолго — и погляди, куда оно вынесет.
— А если вынесет не туда?
— Передохни, — Шпеневьега крючковатыми пальцами ощупывает шею там, где кожа натянулась и угрожает вот-вот надорваться, — а после плыви опять.
Чего-то подобного я и ожидал. Очередное бесполезное нравоучение. Бороться с течением, чтобы оно приволокло в самое начало пути? Что за бред…
Я уже хочу поблагодарить старуху и поскорее распрощаться, как Фест-Арену сотрясает оглушительный колокольный звон. Я оглядываюсь на сцену, но ощущаю вдруг что-то липкое и цепкое на своем запястье. Пальцы Шпеневьеги, кривые, что сучки на древнем дереве, сжимают мою руку.
— Но не смей, не смей, слышишь, выпускать наружу зло, што сидит внутри тебя. — Леперка немигающим, мертвым взором заглядывает мне прямо в глаза. Ее сухие губы трясутся, как от лихорадки, а слова хлещут сквозь них слитным, неразрывным заклятием, словно лопнула на старухиных устах невидимая печать. — Другом оборачивается, а всё одно зло: чем больше даешь, тем больше требует, жадное, ненасытное, пускает корни, вьется в печенках, а вылезти не способно. Всё у тебя заберет, коль не сдюжишь, психику проглотит. Стучаться будет, да ты не открывай, не открывай, не открывай…
Только мне удается вырвать руку из ее хватки, старуха опускает набухшие веки. Шея искривляется еще сильнее, и седая голова опадает на костлявое плечо… Последние слова Шпеневьеги переходят в мерное сопение.
— Да что за курвин день! — чуть не кричу я, потирая запястье.
Но мое негодование тонет в новом ударе колокола. Фестиваль начался.
* * *
С третьим, самым протяжным ударом колокола гаснет свет. Оказывается, пока меня отвлекала чокнутая старуха, кто-то затушил свечи в ложе, и впотьмах я чуть не промахиваюсь мимо своего кресла. Когда-то оно, похоже, было Табитиным — и теперь я могу понять, почему женщина предпочла сидеть на трибунах. Это кресло… Оно просто создано для того, чтобы причинять неудобства. Самое мерзкое кресло в мире. Мой зад почти готов взвыть, но, к счастью, ему нечем. Какой прок вообще быть мастером цеха, если приходится сидеть на пыточном приспособлении? Ой, только не говори, что это очередная философская шутка в стиле «цех-мастер не должен расслабляться ни на минуту, бла-бла-бла, слишком велика ответственность, бла-бла». К черту такую философию.
Хорошо хоть я сижу с самого края, и остальные мастера не видят, как я потешно подергиваюсь в попытке сесть поудобнее. Только Зеэв, ближайший ко мне справа, шумно выдыхает своим исполинским носом.
— Уж извиняй, дружище, — шепчу я ему, — кто же знал, что в цех-ложе принято сидеть на таких изуверских штуках?
— Не завидую, — шепотом отвечает каган. С его стороны раздается звук скребка по курительной трубке. — В прошлом году Табита отказалась вложиться в замену мебели, а ты, выходит, пожинаешь плоды ее решений.
Или плоды ее алкоголизма. Что-что, а на виски она так не экономит…
Яркая вспышка ослепляет меня, привыкшего к темноте. А когда я протираю глаза, то вижу на сцене круг белого света, а в нем — тонко сложенную фигуру девушки, изящно опустившуюся на табурет, даже чересчур тонко: узкие плечи, осиная талия. Острый бледный треугольник лица под вычурной прической лакричных волос. Из-под подола скромного, почти монашеского, платья аспидного оттенка манит щиколотка, фаянсово-белая… В затылке поселяется тревожный зуд: где-то я уже ее видел, но где?
Девушка жантильно поводит пальцами по платью, и тишину прорезает звук, обворожительный в своей густоте. Кожа покрывается мурашками, когда я вспоминаю, что это за звук. А стоит глазам пообвыкнуть и различить пленительные изгибы виолончели на фоне черного платья…
Пса крев. Виолончель. Инжения. Упырица.
Я вздрагиваю всем телом, а ладони сами спешат к ушам — надо заткнуть их, перекрыть доступ колдовским нотам ее бесовского инструмента. Черт, здесь же тысячи бехровцев. Все они помутятся рассудком, попрыгают с галерей, станут с блаженными улыбками вспарывать себе животы осколками стекла, обломками скамеек — всем, что под руку попадется…
Театр «Мистерий». Оркестровая яма. Кости и стальные прутья.
Бежать. Валить. О Пра, почему всем так всё равно?!
— Эй, успокойся. — Тяжелая пятерня ложится мне на плечо, вдавливая напружинившееся тело старины Бруга в чудовищно неудобное кресло. Обернувшись вправо, я вижу носатую физиономию Зеэва. Она прямо излучает ледяное спокойствие. — Всё под контролем. На концертах она играет вполсилы.
Когда упырица касается струн опять, мои уши словно окунаются в мирное ночное озеро. Барабанные перепонки слегка вибрируют от призрачных, совсем невесомых флажолетов, и чудится, что единый хор каких-то волшебных подводных созданий поет эту мягкую мелодию лично для меня. Музыка увлекает, но не берет верх над разумом, как тогда в театре… Несмотря на всю завораживающую красоту нечеловечески милых нот, сегодня это просто музыка. И я с облегчением выдыхаю, откинувшись на спинку смертельно неудобного кресла.
— Могу поспорить, — отвлекает меня повелительный голос Ярмилы, — что респы готовы себе уши поотрезать, лишь бы не слышать игру Инжи.
— Это безумие, етить! — лязгает Билхарт, сидящий между Зеэвом и Ярмилой. — В Глёдхенстаге что, с ума все посходили? Какими идиотами надо быть, етить, чтобы просить упырицу играть гостям из республиканского Комитета?
— Твое предубеждение против женщин не знает границ, Билхарт. — Ярмила выдавливает надменный смешок. — Мне даже немного жаль тебя.
— Я хорошо отношусь к женщинам, душа моя. — Если бы Билли был бульоном, то пена его уже б перевалила через край. Могу лишь представить, как красна его шея. — Отлично отношусь, етить, но дело не в этом! Здесь стоит вопрос политический!
Убаюкивающая, слегка печальная песня виолончели сменяется смелой трелью, царапающей под сердцем. В пальцах Инжении теперь пляшет смычок — и режет меня без ножа. Его движения напоминают испуганную змею, что бьется и мечется, пытаясь вырваться из хватки упырицы. Струны волнуются, передают свое волнение мне, а красивая голова музыкантши еле заметно подергивается в такт самым резким движениям, точно само ее белое тело, укромно спрятанное под платьем, стало для музыки проводником.
— Если угодно, я частично соглашусь с Билли, — подпевает виолончельной мелодии хаззский акцент Касмера Колоса. — Трудно вообразить, чтобы гремлины могли забыть, с каким упоением истребляют упырей в Республике. Прошу меня простить, но показывать им Инжи — всё равно что дразнить котенком недрессированную шран-рыдскую гончую.
Виолончель, словно слыша разговор в цех-ложе, взрывается бурей тревоги и негодования. Она испугана — и пугает и меня тоже… Но вскоре тон ее меняется. Встревоженные вскрики струн перетекают в интригующий, даже несколько воинственный мотив. А Инжения, коварно склонив голову набок, сдувает лакричную прядь, прилипшую к губам.
— И вы туда же, господин Колос? — удивляется Ярмила. — Даже если и так, респам придется прикусить языки и смириться. Они на нашей земле, а не у себя в Контровольске. Кстати, о кошках и собаках…
Виолончель ускоряет темп. Смычок будто поднимается в гору — росчерк за росчерком, нота за нотой, струны звучат всё энергичней и злей…
— В газетах пишут, зверье пропадает с улиц, — небрежно продолжает Ярмила. — В том числе на вашей территории, господин Колос.
— К сожалению, мне нечего сказать против газет. — Касмер вздыхает, скрипнув колесами каталки. — В Старорудном квартале, если угодно, не осталось ни одного уличного пса…
— На той неделе и у нас на Склонах были пропажи, — угрюмо гудит Зеэв. — Стадо баранов как ветром сдуло, ни следа.
— Не хочет ли наш каган под стать газетчикам свалить всё на Бехровское Лихо? — в голосе Ярмилы слышатся задорные нотки. — Не подозревала, что и ты, Зеэв, веришь в эту выдумку.
— Я сомневаюсь, — бурчит он, постучав курительной трубкой о колено. — Но последнее время я сомневаюсь во многом.
Когда музыка взлетает до оглушительного фортиссимо, я ощущаю томительное чувство влюбленности. Сама виолончель говорит мне: спустись, припади к моему острому шпилю губами! Поклонись искусству моей госпожи, а затем сними с нее туфли и облобызай босые стопы! И я почти готов перемахнуть через парапет галереи, чтобы оказаться на сцене. Сердце рвется из груди, куртка кричит в нескрываемом трепете… Но смычок скользит по струнам четыре раза и на четвертый замирает совсем, грустно дрогнув на прощание.
И в этой издевательской дрожи случилась смерть. Умерла сама музыка.
— Браво! — кричит кто-то совсем близко. Это я кричу. — Браво, пса крев!
Вместе со мной ураганным ветром воет весь зрительный зал. Народ кричит, свистит, гремит в шквале аплодисментов. В цех-ложе тоже раздаются хлопки, но не такие бурные.
— Батюшки-светы, — кряхтит из угла галереи старуха Шпеневьега, протяжно зевнув, — чагой шуметь-то?..
Под гром зрительских оваций Инжения поднимается с табурета. Обняв виолончель за элегантный гриф, она делает реверанс, и Фест-Арена вновь погружается во мрак.
— Вполсилы, говоришь? — утерев пот со лба, укоряю я Зеэва.
— Да. Ты ведь еще жив, — еле слышно хмыкает он.
— Очень смешно, дружище, — язвлю я в ответ. И затем, точно протрезвев после выступления, ерзаю на отвратительно неудобном кресле, а мысли, покинувшие было мою голову, все-таки поворачивают обратно. — Но лучше объясни старине Бругу одну вещь.
— Ну? — вмиг посерьезнев, гудит каган.
— Если все знают про гонения на упырей в Республике, какой прок звать Инжению? В Глёдхенстаге решили наступить комитетчикам на больную мозоль?
— Честно? Не знаю, — тихо отвечает Зеэв. — Может, это вправду укол за революции в Вышеграде и Ржавске, а может, предупреждение. Слышал, как бушевала публика? Начав фестиваль с упырицы, Глёдхенстаг указал на единство народа Бехровии при всем его разнообразии.
Зал оглашает протяжный рев рожка, и в полной темноте звучит зычный мужской голос, буквально сотканный из радушия и какой-то… театральности.
— Господа и господарыни всех рас! Дорогие жители Бехровии и гости нашего славного города! Кумы и йерры! — оживленно приветствует он. Провалиться мне сквозь землю, если это не голос Перууна. — Рады видеть всех вас на нашем ежегодном городском фестивале, который мы, по старой традиции, проводим в самый день Плёнхейна. Сегодня для вас открывала праздничную программу талантливая госпожа Инжения! Ну же, давайте еще раз поблагодарим ее бурными рукоплесканиями!
Аплодисменты вновь раздаются в стенах Фест-Арены, но уже не такие неистовые. Откуда-то сбоку примешивается улюлюканье, порицающий свист… Кому-то могла не понравиться игра Инжении? Невероятный случай.
— А вот и респы, — выдыхает Зеэв так, словно это какая-то аксиома.
— Неотесанное мужичье, — по-богатырски громко хлопая, выплевывает Ярмила.
Билхарт бурчит что-то неразборчивое, добавив в конце извечное «етить».
— Благодарю вас всех, уважаемые зрители! — обезоруживающим тоном звенит невидимый Перуун. — Инжения тоже обожает вас! — В паузу влетают чьи-то пьяные признания в любви, слышится смех. — А теперь, по еще одной традиции нашего фестиваля, слово предоставляется почетному гражданину Бехровии, отцу-основателю Бехровского научного общества, председателю городского совета…
— Ох, что-то будет… — нараспев произносит Касмер Колос.
— Сколько титулов, етить, — лязгает Билхарт.
— …и главе Второго собрания Глёдхенстага, — Перуун умышленно запинается. В зале повисает напряженная тишина, — профессору фон Ордгольду!
Вдруг в темноте Фест-Арены, в беспокойной тиши ее, со всеми робкими шепотками и осторожным ропотом, шмыгающим меж зрительскими скамьями, я слышу скрежет, будто некто невообразимо большой воротит могильные плиты. А после откуда-то снизу, где должна быть сцена, рождается далекий, но нарастающий гвалт. Смешай в оглушительной оргии чистые и твердые стуки кузнечных молотов, голодный рокот подъемного колеса, повизгивания скреплений и методичные вздохи труб с гремучим газом — и поймешь, о каком гвалте я говорю.
Когда шум становится почти невыносимым, в него влезают удары барабанов. Ритм их мрачен, от него веет могуществом, точно само правосудие вылезает из недр Бехровии, всесильное и неотвратимое, чтобы воздать каждому по заслугам.
Над чеканкой барабанов раздается низкое мычание тромбона, и меня зажмуривает новая вспышка света, на сей раз пламенно-красного, опаляющего глаза даже сквозь закрытые веки. Но когда стихает гвалт и отступает адское свечение, а я осмеливаюсь взглянуть, то забываю обо всех своих нуждах, кроме одной: нужды ошарашенно выругаться.
На том самом месте, где только что играла на виолончели Инжения, появилась шокирующих размеров конструкция. Она похожа на скальную глыбу и высока настолько, что верхушка на добрую пару саженей возвышается над цех-ложей. Низ ее укрыт отрезом ткани серно-желтого цвета, таким большущим, что предприимчивым мореходам Хаззской лиги хватит на несколько корабельных парусов. На этом великанском покрывале красуется герб, вышитый черной нитью: колючая башня Глёдхенстага на фоне острых горных шпилей. Из-под ткани указующим перстом из клепок и вороненой стали выдается угловатая мачта. Доходя до низа цех-ложи, она раздувается вширь и ввысь кованой площадкой, эдаким вороньим гнездом. Оно ощерено оградой замысловатого литья, а внутри нее, точно ягодка на свадебном пироге, стоит помост с кряжистым пюпитром.
А за пюпитром…
— Я всегда говорил, что жить в мире — тоже война, — разбивает устоявшееся молчание незнакомый мужской голос. Он отдает шумами долгих обвалов Бехровских гор, а отзвуки его гремят не менее металлически, чем детали ужасающей трибуны. Но в этом голосе нет злого, железного лязганья Билхарта: он благородно металлический. В нем слышно эхо властности и грубая сила альта Ярмилы, но отсутствует ее высокомерие. Он внушает уверенность, подобно басу Зеэва, но лишен его унылой угрюмости, словно напитан спокойствием бездонного колодца со стылой водой. — Пока наши соседи проливают кровь в междоусобицах, мы ведем не менее жестокую войну. Боремся с враждебной фауной, одержимостью, нищетой и голодом. Даем бой бандитизму и коррупции, вычищаем из нашего общества несправедливость и предрассудки… Но главное — каждый день сходимся в страшной битве с настоящим.
Всё это вещает гремлин, рослой фигурой нависший над пюпитром. Крепко сбитое тело покрывает мундир черно-желтых цветов бехровского герба, а широкие плечи и спину — тяжелый плащ с песцовым воротником. На груди он скреплен массивным медальоном в форме Глёдхенстага.
— Мы деремся во имя процветания, и я сам дерусь. И горячее всего — с собой современным: с усталостью, пороками, которых, признаюсь, не лишен, и осознанием бренности своего тела. Не проходит и недели без сожалений, что не могу родиться на век или два позже… и собственными глазами увидеть плоды нашего труда.
Полулюд стоит чуть выше уровня цех-ложи, потому мне приходится задрать подбородок, чтобы рассмотреть его голову хорошенько. Ну, классическая голова гремлина, с лысым затылком, розоватая и морщинистая, как у любого писаря канцелярии Глёдхенстага. Разве что вместо монокля у него аккуратное пенсне с темными линзами, а морда длиннее и по-крысиному чуть загнута книзу. Так, что серебристые вибриссы, стянутые кольцами, спадают по бокам тонкими жгутами, чтобы слиться потом с густой, белой, как свежевыпавший снег, бородой. Гремлины слывут долгожителями ничуть не хуже упырей, а потому я боюсь представить, сколько лет этот «профессор Ордгольд» отращивал свою бородищу.
— Каждый фестиваль я утомляю вас перечислением итогов уходящего года, но сегодня, как символ нашей борьбы, осмелюсь нарушить эту давнюю традицию. — Одна из лап профессора всё время роется в пышной седой бороде. Наверняка где-то там внутри, между вековыми гремлиновыми зарослями, таится хитрая машинка, что превращает кротолюдский писк в этот удивительный человеческий голос. — Я покажу вам эти итоги. Самые важные из них. Те, которые пробурят Бехровии туннель сквозь настоящее — навстречу светлому будущему.
Ордгольд, склонившись над пюпитром и отняв от горла машинку-переводчик, посылает кому-то приглушенное рявканье. Истинный его голос глух и шершав, как напильник. Тотчас за оградой «вороньего гнезда» я вижу копошение. Выходит, профессор там не страдает от одиночества.
— Госпожа Смоларж, прошу вас, — добавляет Ордгольд уже фальшивым, человеческим голосом.
За оградой встает силуэт в простом сером плаще с капюшоном, низко надвинутым на лицо. Человек — похоже, та самая госпожа Смоларж — переминается с ноги на ногу, а руки держит сцепленными в замке.
— Госпожа Смоларж, — продолжает Ордгольд свою лекцию, — уже двенадцать лет является почетным членом Бехровского научного общества. Из них восемь работает над технологией малоотходной перегонки масла в бальзам. Иными словами, борется за дешевое топливо для наших шагоходов. Но в месяце залибрате в лаборатории, где группа госпожи проводила испытания, случился сбой: экспериментальная модель аппарата дала течь… — Искусственный голос гремлина становится тих и вкрадчив. — Нам удалось спасти этой талантливой женщине жизнь, но сырое масло нанесло ее лицу страшные увечья. Госпожа Смоларж, прошу вас, покажите нам.
По просьбе — или приказу? — Ордгольда женщина медленно берет капюшон за края, но какая-то незримая преграда не дает ей закончить начатое, словно две половины ее личности отчаянно спорят друг с другом.
Вся Фест-Арена замирает в ожидании кошмарного зрелища.
— Агнешка, моя дорогая коллега, — голос Ордгольда отечески ласков, но вибриссы, стянутые кольцами, чуть заметно дрожат. От сочувствия, от упоения драматичностью момента, от раздражения ли — кто этих гремлинов разберет, — у вас нет причин стесняться шрамов, которые вы получили, исполняя трудовой долг. Вам следует гордиться ими.
Наконец Агнешка Смоларж решается. Порывистым движением она сдергивает свой капюшон — и зал ахает тысячами глоток. Глаза несчастной женщины скрывает плотная тканевая повязка, а всё остальное…
— Чтобы спасти жизнь нашей коллеге и остановить сплавление тканей, — продолжает Ордгольд менторским тоном, — нам пришлось удалить госпоже Смоларж часть носа, включая две трети хрящей; правую ушную раковину, а также крупный фрагмент скуловой кости, раздробленной осколками аппарата. Последующий посттравматический стресс привел к стремительному облысению. Кроме того, ввиду попадания масла оба глазных яблока пациентки были выжжены до состояния сухой массы и признаны невосстановимыми… Как следствие, полная потеря зрения.
Я не могу оторвать взгляда от лица женщины, вернее, того, что от него осталось. Может, мне не понять всего, что говорит Ордгольд на своем гремлиновском жаргоне, но тут слова излишни. От мокнущей щели носа Агнешки до самого огарка уха тянется серо-бурая клякса плоти, узловатая и слоистая. Ее лицо будто распахали и изнасиловали ржавым плугом, и в сравнении с этим мой масел-рубец на животе кажется просто детской царапиной.
— Необратимая утрата для всей науки Бехровии, подумали мы вначале, — Ордгольд поводит вибриссами, поправив светозащитное пенсне на горбатом носу, — но мы ошибались. Теперь мы знаем, что в будущем Бехровии нет ничего невозможного! Госпожа, повязку, будьте добры.
Агнешка, плотно сжав тонкие губы и повозившись с узлом на затылке, послушно оголяет «выжженное до состояния сухой массы». Фест-Арена ахает вновь, пуще прежнего.
На месте правого глаза женщины зияет темная дыра. Зато на месте левого…
— Прототип менталевого глазного психопротеза, господа! — громогласно объявляет профессор, указывая когтем на мутный сверкающий шарик в левой глазнице Агнешки. Психопротез безумно вращается, словно живет своей жизнью, и ярко-голубой огонек его зрачка выводит в воздухе немыслимые узоры. — Теперь госпожа Смоларж не только прекрасно видит, но и способна вернуться к исс…
— Каковы докажательштва, кум Ордгольд, что наш не дурят? — перебивает профессора чей-то шепелявый голос, такой сиплый, словно его обезвожил суховей. — Не жнаю, как тут, а у наш в Комитете принято доверять фактам.
Незнакомец-комитетчик кричит откуда-то слева, похоже из соседней ложи.
— Вы опережаете события, господин Гроттед, — любезно отвечает гремлин. Меж тем я готов поклясться, что слышу скрежет его когтей по пюпитру. — Впрочем, если вы не боитесь, не будет ли справедливо провести небольшой эксперимент?
— Решпублика ничего не боитша, — лающе смеется некто Гроттед. — Ни науки, ни экшпериментов — ничего!
— Замечательно. — Профессор перекладывает шкатулку-переводчик из одной лапы в другую. — Господин Гроттед, вы играете в карты?
— Карты придумали роялишты и их прихлебатели. Мы играем в кошти.
— Могу выдвинуть предположение, что у вас найдется при себе пара костей? — Выждав мгновение, Ордгольд удовлетворенно кивает. — Превосходно. Сейчас я попрошу господина Гроттеда выбрать любое значение на кубиках и, держа на ладони, показать моей коллеге.
— А что потом? Она рашплачетша? — Из республиканской ложи рвется довольный гогот.
— Она назовет числа на обеих костях, очевидно. — Профессор оттопыривает нижнюю губу, обнажив резцы, сточенные, как два желтых зубила.
— Вждор! — сипит Гроттед. — Ни один шмертный не ражглядит чишла так далеко.
— Считаю необходимым уточнить, что расстояние отсюда до республиканской ложи, — Ордгольд пережимает на пенсне какие-то неразличимые рычажки, и темные линзы выдвигаются вперед с жучиным пощелкиванием, — приблизительно девяносто семь локтей. Без сомнения, феноменальная дистанция для глаза любой человекоподобной расы. Тем не менее если у госпожи Смоларж не выйдет, — линзы въезжают обратно в оправу пенсне, — я сниму с себя полномочия главы Второго собрания Глёдхенстага. Со всеми вытекающими последствиями.
По трибунам бежит кипучий говор: люди ропщут, порой разражаясь удивленной бранью или женским вскриком; с задержкой поверх голов разносится беспокойное свинушье хрюканье. В цех-ложе после продолжительного молчания тоже оживляются мастера.
— Старик не понимает, с кем играет, етить, — вполголоса лязгает Билхарт, промокнув шею батистовым платочком. — Чтоб я сдох, это ведь Ханс Гроттед, генерал-комиссар Республики! Да он, етить, еще в революцию равнял с золой деревни лишь за то, что те стояли на пути его роты…
— Слава Дриду, мы не какая-то там деревня. — Ярмила хрустит костяшками пальцев.
— Но и идти на такой риск, если угодно, — мелодично вставляет Касмер Колос, — довольно опрометчиво. При всем моем уважении к господину Ордгольду.
— Мальчишки вырастають, а потехи у них сё те же… — ворчит из угла Шпеневьега.
Зеэв набивает трубку дымлистом, нахмурив кустистые брови.
«Да будет резня-я-я!» — вне себя от радости вопит куртка.
Из республиканской ложи льется заговорщическое шипение на пару с грубыми смешками. Наконец, когда замешательство схлынивает, сбоку вновь сипит шепеляво:
— Выгоднее шделки не видел, кум Ордгольд, — заявляет Гроттед, и я слышу задорный стук игральных костяшек. — Итак, школько точек на коштях? Только аккуратнее, кума Шмоларж! Не шломайте швой единштвенный глаж.
Республиканская ложа бурлит от гогота. Слышится победный звон бокалов.
А Агнешка закусывает губу и вся столбенеет, походя теперь на обгорелую статуэтку. Крутанувшись волчком в ее глазнице, психопротез тоже оцепенел. Светящийся голубым зрачок слабо мигает, но упрямо глядит в ту сторону, откуда раздавалось противное сипение комитетчика.
— На левой кости четыре точки. — Агнешка вся поджимается. Голос ее дрожит от волнения. — А на правой кости… Признаться, мне неудобно это говорить, но…
— Что она мямлит, а? — издевательски сипит генерал-комиссар Республики. — Наживайте чишло, кума, или кум Ордгольд лишитша крешла!
— …но там нет точек, — нервически сжав складки плаща, продолжает Агнешка. — Господин Гроттед, верно, ошибся. Потому как на ладони у него кусковой сахар, эм… кубической формы.
По зрительному залу проходит рябь. Я и сам борюсь с желанием перекинуться через парапет, чтобы проверить своими глазами.
— Это так, господин Гроттед? — шевелит вибриссами Ордгольд.
— Шайже! — гаркает комитетчик досадливо. — Лактан швидетель, ваша вжяла. Но не обольщайтеш-ш, кум Орд…
Последние слова респа тонут в оглушительных аплодисментах. Трибуны свистят, топают ногами, а хлопки из нестройной бури со временем обретают ритм.
— Бех-ра! — скандирует толпа, отбивая слоги ладонями и башмаками. — Бех-ра! Бех-ра!
— Бехра, — поддерживает Касмер Колос, прихлопнув в такт по парализованным бедрам.
— Бехра, етить, — повторяет Билли таким поникшим голосом, словно поставил в собачьих бегах не на того кобеля.
— Бехра-а-а! — в боевом кличе заходится Ярмила, потрясая кулаком.
Разинув пасть в диковатом, но жутко довольном оскале, профессор Ордгольд кратко кивает героине Смоларж. Та, просияв, возвращается на свое место, и ее облысевший затылок скрывается за оградой «вороньего гнезда».
Под непрекращающиеся рукоплескания я ощущаю себя не в своей тарелке. Вроде и надо бы крикнуть «Бехра», повинуясь общему порыву, но патриотизм не входит в список моих качеств. Тем более что родина моя — никакая не Бехровия и даже не Глушота. А дорога, усеянная гнилыми трупами и свежими разочарованиями.
Профессор Ордгольд, явно удовлетворенный произведенным эффектом, поднимает когтистую лапу над головой. Всеобщее ликование быстро стихает, рассыпавшись на множество кучек. И в воцарившейся тишине, ставшей за последние несколько минут чем-то непривычным, опять правит бал только один звук — его искусственного голоса.
— Комментарии излишни, — скромно заявляет гремлин. — От всего сердца благодарю госпожу Смоларж за демонстрацию, а наших западных гостей — за участие. — с верхних рядов Фест-Арены разносится глумливое фуканье, и профессор вновь поднимает лапу, призывая к молчанию. — Однако, ввиду расписания праздника, мы обязаны прерваться на короткую паузу. После нее я продолжу представлять последние изобретения светлейших умов города, а наши соседи с Запада и Востока украсят фестиваль колоритом своих стран… Но напоследок хочу напомнить истину, которой мы следуем из года в год. — Сжав медальон с Глёдхенстагом в когтях, гремлин обводит мордой зрительный зал. Блики прожекторов играют на оправе его пенсне. — Будущее не за горами, господа и господарыни. Будущее внутри гор!
От бесконечных оваций я начинаю уставать. Мои натренированные руки, загрубевшие от мозолей еще в Глушоте, с непривычки ноют о скором перерыве. Похоже, Пра прислушивается хотя бы к их молитвам: прожекторы гаснут, и масел-фонари лениво загораются тут и там. Весь зрительный зал приходит в сонное движение. А профессор Ордгольд, обернувшись к нам спиной, о чем-то увлеченно толкует с кучкой гремлинов, невесть откуда взявшихся на его вышке.
Стоит ему отлипнуть от пюпитра, я подмечаю странное: профессор возвышается над другими кротолюдами на несколько голов, хотя руки его вполне обычной, по гремлиновым меркам, длины…
— А добрый дедушка Ордгольд настоящий гигант, — усмехаюсь я, наклонившись к кагану. — Прямо как ты, дружище, только среди гремлинов.
— Поспешное суждение, — бубнит Зеэв, сунув курительную трубку в уголок рта. — Смотри внимательнее, профессор не стоит на ногах.
Я привстаю на бесовски неудобном кресле, но из-за ограды «вороньего гнезда» не разглядеть, что у старика ниже пояса… Впрочем, движения его и правда слегка неестественны, что ли. При каждом шаге его тело сотрясается, а белоснежная борода ходит маятником, словно не он сам ступает по земле, а что-то тяжелое несет его на себе. Или ворочает его конечностями.
— Уж извини старину Бруга, но видеть сквозь стены не умею, — морщусь я, вновь приземлившись в ненавистное кресло. — Или, по-твоему, я уже разжился этим волшебным психоглазом?
— У него ходули. Механические, — бурчит Зеэв, прикуривая от длинной спички. — Не спрашивай, как и для чего, — не узнавал.
— Где же твоя любознательность, каган? — усмехаюсь я. — Наверняка у Ордгольда есть какие-то загоны насчет его роста. Я бы тоже переживал, будь я не выше пивного бочонка.
— Опять поспешно, — гудит мастер Горного цеха, причмокивая губами вокруг мундштука. — Но не исключено. Я не согласен с Перууном, что все люди ксенофобы, однако в чем-то он прав. Чтобы вести людей за собой, недостаточно только говорить как человек. Возможно, профессор рассуждает так же.
— Встречают по одежке и все такое, да? — фыркаю я.
— Верно, — скупо бросает каган, наполнив дымом рот.
Запах тлеющего дымлиста из распаленной трубки Зеэва напоминает, что я сам страдаю той же вредной привычкой. Черт побери, в цех-ложе ведь можно всё!
Внутренний карман куртки набух, как насосавшаяся пиявка. Запустив туда руку, не могу нащупать треклятую пачку с папиросами. Вот эта жестяная коробка — со жмых-жижей Строжки, а этот шуршащий сверток… Нет, не то. Изломанная плашка спичек, цеховая книжка… Да где они?! Чем дольше роюсь в кармане, тем настойчивее накатывает приступ отмены. Кажется, мое тело догадалось, что я собираюсь заменить драгоценный цвейтопам жалкой трубочкой дымлиста, и сильно огорчено. Пальцы предательски дрожат, а в ушах назойливо постукивает, точно кто-то засыпал мне в череп горсть цвейтопамовых шайбочек, и теперь они пересыпаются внутри, силясь окольными путями пробиться прямо в пищевод.
— Ты в порядке? — косится Зеэв.
— Пса крев, — скалюсь я, чуть не отрывая от куртки подкладку. — Нашел!
Шальным рывком я вытаскиваю помятую пачку папирос на свет — и половина содержимого кармана вываливается вместе с ней. Рассеянным взглядом я провожаю стайку леденцовых фантиков, покидающих отчий карман, а вместе с ними — обломки спичек и свернутый лист бумаги, затертый по сгибу…
Только ткнув папиросу меж зубов, я вспоминаю, что это за бумажка.
Я успеваю лишь мысленно выругаться, когда мимо проезжает кресло-каталка. Несмазанное колесо прочерчивает прямиком по листу. Мои глаза расширяются, а веко дергает спазмом.
— Ох, какая неловкость! — певуче извиняется Касмер Колос и тянется к бумажке. — Никак не слажу с тормозами…
Мастер клуба «Ветбехшахт» расправляет листок на недвижных бедрах, а затем, послюнявив палец, тщательно трет грязную полосу, оставленную на бумаге колесом. Я наблюдаю за этим процессом, не в силах побороть оторопь. Папироса так и торчит у меня во рту, роняя обломки сухого дымлиста.
— Как новенький, если угодно. — С виноватой улыбкой на лице Касмер протягивает мне развернутый и разглаженный лист. Но, столкнувшись взглядом с моей паралитической гримасой, наскоро сует его Зеэву. — Прошу меня простить, господа, вынужден вас оставить…
И укатывает по своим делам, скрипнув колесами.
Зеэв, объятый клубами сизого дыма, поворачивает портрет Констансии лицевой стороной. Приглядевшись к рисунку, цеховик поднимает кустистую бровь.
— Хм, — гудит он, пробежав глазами надпись, — «верному поклоннику от госпожи Коринн». Не знал, что ты из посетителей ее заведения.
Цех-ложа закручивается вокруг, становится размытой, точно я смотрю сквозь запотевшее стекло. Мне становится дурно, голова кружится, сердце норовит выпрыгнуть из груди… И совсем не от цвейтопама.
— Ты знаешь ее? — стекая по гадкому креслу, спрашиваю я. — Черт, да ты, верно, шутишь…
— Знаю. — Каган сводит брови, как бы засомневавшись в своем ответе. Курва, и как просто он это говорит! Словно знать Косту — это не что-то фантастическое. — Ее предприятие не совсем законно, но нет ничего удиви…
— Где?! — Я рывком подымаюсь на ноги. Под башмаками хрустят безвинно уничтоженные спички. — Где ты ее видел?!
— Это какая-то проверка для своих? — Во взгляде глубоко посаженных глаз кагана промелькивает недоверие. — Мы ведь оба знаем, что есть одно место, где можно встретить госпожу Коринн. — Зеэв вдруг насмешливо изгибает губы. — Понятно. Ты из тех, кто задолжал.
— Да, черт побери, из них, — не понимая в действительности, о чем он, судорожно соглашаюсь я. Чувствую себя таборянским мальчишкой, которого вот-вот возьмут в первый набег. По крайней мере, ладони больше не потеют. — Дружище, ты знаешь, где она сейчас?
— Если тебе станет легче, я видел ее на фестивале, — посмеивается каган, выдув дымное колечко. — Высунься в окно ложи. Балкон сверху и слева, по-моему, ее.
Как сумасшедший, я влетаю в парапет галереи. Перегибаюсь через перила, лихорадочно шарю взглядом по сторонам. Балкон, балкон, балкон… Сверху и слева, ага…
— Надеюсь, ты понимаешь, что на виду она не ведет дел, — в спину ударяет взволнованный гуд кагана. — Лучше подождать до…
Его слова растворяются в шуме помех. Помех моего воспаленного сознания. Для меня больше никого не существует. Никого кроме. Глаза натыкаются на безликие силуэты людей, спотыкаются о балясины балконов — не тех, что нужно. Я до крови прикусываю губу: черные зрачки расширяются от века до века, и зрение мое заостряется. Язык растет, пухнет во рту, приятно давит на нёбо. Во лбу просыпается зуд.
И я вижу ее.
Дальний балкон. Высоко. Облокотилась об ограду локтями. Рукава обтягивающего изумрудного платья очерчивают тонкие предплечья, узкие запястья. Я помню эти руки. Хрупкие, белые, как только-только беленная печь. Сожми их в своей хватке — и захрустят, треснут сосульками. О Пра, как долго я этого ждал!
Я прикусываю щеку, пока глаза не начинают слезиться, а на языке не становится по-железному солоно. Так надо. Хочу убедиться, что она не мерещится мне, как все эти годы. И она правда выглядит иначе. Не та Коста, что бросила меня в Глушоте. Не та, что язвила в иллюзии шрюповой Мамы. Не лучше и не хуже, а просто… другая.
Она отнимает ладонь от лица — неестественно белого, неправдиво чистого, — и на щеке ее расцветает розовый след. Так румянились эти невинные щеки, когда она рассказывала мне про ревность. А теперь я и сам знаю побольше нее про это ядовитое чувство. Не способный выдохнуть воздух, что уже жжет легкие, пожираю взглядом маленький подбородок и крошечную горбинку на носу, что совсем его не портит. Стараюсь запомнить каждый кусочек чуть полных губ, крашенных кармином так, точно их воспалили жаркие поцелуи. Лебяжья шея, опутанная жемчужным колье; острые ключицы в зазывном вырезе платья… И главное — два большущих озера жидкой канифоли, подчеркнутых черными клювиками стрелок. Эти озера так будоражат мою страсть, что слово «глаза» кажется мне похабным, вульгарным в своей простоте. Кто в здравом уме назовет эту красоту настолько… прозаично?
Только не я. Не Брегель.
Мне приходится чуть ли не наступить на собственное горло, чтобы оторваться от ее янтарных глаз, задумчиво устремленных к куполу Фест-Арены. О, как бы я хотел, чтобы они смотрели на меня! Но нет, нельзя.
Я перевожу взгляд на ее волосы, и зубы мои скрипят. Клык скребет по клыку, обломанному недавно, и на языке остается мелкая крошка. Но мне плевать. Потому что я не вижу меда ее волос. Пряди сплетены в тугую прическу и струятся по бокам головы двумя тонкими косами цвета угля и пепла. Оттенков таборянского сердца Бруга, сожженного в золу.
Ты покрасила волосы, сменила имя, убежала на край земли. Но это тебя не спасет, Коста. Люди не меняются, и я всегда выслежу тебя. Пусть ты будешь опережать меня на сотню шагов и десятки лет, я всегда буду идти где-то следом. Потому что всюду чую твой запах. Он пронизал кожу моей куртки, впитался в мою бороду и смолистые волосы, прочно укоренился в памяти — я чую его даже сейчас. Запах костра, молока и полыни. И чего-то такого, чем пахнешь ты одна, маленькая южацкая сволочь.
Моя сволочь. Моя добыча. Моя Констансия.
В этот миг она будто слышит мои мысли и вздрагивает всем своим невесомым фарфоровым телом, белым всюду, от пят до длинной шеи. Чудится, ее напугали мои обещания. Моя старинная клятва вышколить, вышкурить, отмыть от сажи золотые росчерки волос. Захлопав по-чудно́му пышными ресницами, Коста оглядывается по сторонам, но даже не смотрит вниз. Бедняжка не подозревает, что я уже обновил свою память о ней, и поворачивается ко мне спиной. Чтобы вновь исчезнуть в одночасье. Раствориться в тусклой пещере балкона.
Ну уж нет, так не пойдет. Теперь, когда твой образ свеж в моем мозгу как никогда прежде, тебе не скрыться, ведь Брегель больше не Хорек. Брегель вырос, перекроил себя по самым богопротивным лекалам, чтобы стать отменным охотником. И стал им.
Стал Бругом.
— Эй, — гудит голос кагана, без спроса врываясь в мою идиллию, — у тебя точно всё в порядке?
— Как никогда, дружище, — скалюсь я в пустоту балкона. И в следующий миг мое тело увлекается в резвый, звериный бросок. Я молнией пересекаю всю цех-ложу, чуть не срывая на выходе штору из тафты.
* * *
Ноги сами поднимают меня по узким лестницам, руки сами толкают тяжелые двери коридоров. Люди шарахаются при виде моих расширенных зрачков, а те, кто не успевает отойти, получают локтем в бок. Ругань разбивается о кожу куртки, бранные жесты устремлены в никуда, ведь для меня никого не существует. Никого кроме.
Нужный балкон отыскать не так сложно. Когда чувства твои обострены до предела, а в мозг вбуравилась слепая одержимость, кажется, сама судьба избегает ставить тебе подножки.
Ворвавшись под козырек балкона, я еще чую слабый аромат Косты. Возможно, он существует только в моем сознании, но даже этого мне достаточно. Сама психика балкона нашептывает мне: она была здесь.
— Вы кто? — требует от меня гнусавый мужской голос. — Эти места зарезервированы для высокого горожанства!
Я вижу на диване толстого ублюдка во фраке и выглаженных до остроты брюках. Накрахмаленный воротничок его рубашки стоит колом, врезаясь в красную жирную шею, а маленькие глазки смотрят на меня с непростительной спесью.
— Каков нахал! — Из-за плеча толстяка выныривает женщина с пышными формами, прикрытыми кружевной пародией на платье. Ее лицо — срамная мазня из пудры, теней и помады. А эта шлюшья мушка над губой… Пса крев, отныне мне противно всё, что не Констансия. — Сладкий, пускай охрана вытолкнет его прочь!
В один скачок я оказываюсь возле этой мерзкой парочки. Толстяк не успевает и пискнуть от возмущения, когда я отрываю его тушу от дивана за ворот рубашки.
— А ну хари закрыли и слушайте меня, дерьмо свинушье! — рявкаю я, чуть не переходя на рык. Свободной рукой я достаю из кармана цеховую книжку, наотмашь шлепнув по лицу нерасторопной девки. Та взвизгивает по-поросячьи, а мушка падает на пол с ее напудренной, как выпечка, губы. — Работает цеховое братство, пса крев! Вопросы здесь задаю я!
— Вы не имеете пра… — надувается толстяк, но следующий шлепок книжки приходится на его потный лоб.
— Сладкий, я позову охрану! — пищит девка.
— Сидеть, курва, — увесистым подзатыльником усаживаю ее обратно на диван, — или я вам ноги переломаю больше раз, чем вы считать умеете.
— А ну немедленно раскройте документ и назовитесь, — влажные губы мужика шевелятся уже не так спесиво. — Так положено всем цеховикам!
— Времени нет. — Я улыбаюсь настолько погано, что деваха обхватывает руками объемную прическу, изрядно ее расплющив. — Если с вами тут провожусь, одержимый половину зала в фарш перекрутит. Оно вам надо?
— Сладкий, — просительно вставляет пышная дама, — давай сделаем как он говорит. Ой, только бесов нам тут не хватало!
— Хорошо, пироженка моя, — сдается толстяк.
— Сразу бы так, сука. — Я чуть ослабляю воротник его рубашки, чтобы он не задохнулся раньше времени. — С вами здесь была женщина. Черные волосы, зеленое платье. Красивая. Знаете ее?
— Первый раз видим! — охотно содействует «следствию» дамочка, нащупав под диваном мушку. — Она мне сразу не понравилась. Кожа да кости, а гонора как у панны какой-то! Я тебе так сразу и шепнула, помнишь, сладкий?
— Заткнись, дура, — еле сдерживая гнев, цежу я. — Кто она?
— Какая-то Каролина, — потупив взор, гнусавит толстяк. — Или как-то так…
— Вспомнила, Коринна! — возбужденно хлопает в ладоши девка.
— Хорошо, — выдыхаю. — И где она теперь?
— Ушла. — Дамочка зажмуривается, точно ожидая новых тумаков.
— Да, — забегав глазенками по моему лицу, добавляет мужчина. — Попрощалась и извинилась, что ей нужно куда-то отъехать. По делам вроде.
— По каким, к черту, делам?!
— Не знаю! — Толстяк хватается руками за брюхо, точно пытаясь защитить самое дорогое. — Двуединый свидетель, она не сказала!
— Всё так он говорит! — взвизгивает женщина. — Взяла и испарилась!
— Пса крев. — Я разжимаю хватку, и мужчина с испуганным оханьем плюхается на диван. — Ладно. Спасибо за проявленное благоразумие и всё такое. Когда мы ее поймаем, вас наградят медалью.
— Ох, радость-то какая! — сложив ладони лодочкой, сияет женщина.
— Даже так… Вам, наверное, нужно мой адрес куда-то записать? — Тут же заволновавшись, толстяк спешно ощупывает карманы брюк. — А то как медаль-то вручать…
— Вас найдут, — направляясь к выходу с балкона, отрезаю я. — Но если будете трепаться о том, что здесь произошло, отправитесь за решетку.
— Не беспокойтесь, господин цеховик! Удачи вам в розыске! — бросает мне вслед женщина, а потом добавляет вполголоса: — А давай и тебе такую куртку купим, сладкий?..
* * *
Когда я выхожу в просторный холл Фест-Арены, бездумный поток зрителей чуть не сбивает меня с ног. С новым ударом колокола они упрямо ломятся обратно, на трибуны, напоминая одну сплошную, многоголовую массу баранов. Живой пробкой затыкают коридоры, уносят меня своим пудрово-бриолиновым течением назад. А стоит приложить силу, упираются лбами и мычат что-то нечленораздельное. От духоты спертого воздуха и жара их тел мне становится дурно. В башке вновь мутится, к горлу подкатывает ком… Но всем спектром моих эмоций повелевает злоба, тупая и бессильная оттого, что вновь теряю драгоценное время.
С третьим ударом колокола толпа чудесным образом рассасывается, но мне уже так плохо, что я с трудом разбираю дорогу. У парадного входа в Фест-Арену я обессиленно прижимаюсь к колонне. Прохладная, мокрая от дождя, она не приносит облегчения.
Перед глазами всё плывет. Ярмарка со всеми ее шатрами, палатками и прилавками сливается в одну пеструю карусель — и кружит, кружит вокруг роем назойливых цветастых насекомых.
Будь проклят этот цвейтопам. Будь проклят псикран, показавший мне его, и слабохарактерный Строжка, что не смог удержать идиота Бруга от курса этих желтых шайбочек… Да, я пропил курса два подряд, притом в трехкратной дозировке, но какого беса он меня не остановил?! О Пра, такое чувство, что сердце сейчас лопнет, забрызгав внутренности горькой цвейтопамовой кашей. Нужно закурить. Срочно.
Упав задом на ступени, я со второго раза нахожу в куртке карман. Выуживаю оттуда пачку, но вместо нее в руке оказывается сплющенная картонка. У меня нет сил даже выругаться. Единственное, что я могу, — это отрешенно смотреть, как сыплются сквозь пальцы дымлист и папиросная бумага, перетертые в труху толпой. Курительный сор, который не успел прилипнуть к мокрой мостовой, медленно, как бы вальсируя, разлетается по площади Бехерплац.
Забавно. Я снова потерял ее, Косту. И ничего не могу с этим поделать.
Ну, и где сейчас твои ободрительные вопли, куртка? Молчишь, да? А куда делся твой таборянский пафос, Бруг? «Посмотрите-ка на меня, я охотник, бла-бла-бла». М-да, похоже, права была Вилка: единственное, на что способна твоя исковерканная препаратами тушка, — опереться на колонну и наблевать себе под ноги.
Ага, вот так. Молодца, хотя бы это тебе удается виртуозно. Ай, курва, до чего же ты все-таки жалок.
* * *
С пробуждением меня поздравляет не поднос с горячим завтраком и даже не дружеское стягивание одеяла, а грубый пинок сапога. Еще не разлепив веки, я ребрами чувствую его окованный нос, а чуть позже — и тяжелую подошву, обитую гвоздиками.
— У, пьянь! — сплевывает констебль. — А ну подымайся, скотина!
Что ни говори, а пинки всех легавых неприятны одинаково, что здесь, что в казематах Республики. Но стоит отдать должное бехровским констеблям, они хотя бы не пытаются забить гвоздь мне между глаз, чтобы освободить в камере койко-место. Неловко перевернувшись на живот, я порываюсь встать. Ноги трясутся, колено подгибается — и я шмякаюсь на вытянутые руки. Ладони предательски скользят по мокрым ступеням Фест-Арены.
— Постыдился бы, тут семьи с детьми ходят! — воспитывает меня констебль. — Сегодня праздник такой, а малышам на твою пропитую рожу смотреть? Позорище!
С какой-то там по счету попытки я, шатаясь, встаю.
— Мне, может, тоже неохота смотреть на чьих-то безмозглых выродков, — севшим голосом огрызаюсь я. — Но разве Бруга кто-нибудь спросил?
Слышится щелчок констеблевского прута, перешедшего в разложенное состояние.
— Хамить еще тут будешь? Тебя манерам поучить?
— Будь дружищем, отвали, а? — Вытянув из кармана цеховую книжку, я выставляю ее перед собой маленьким бюрократическим щитом. — И без тебя башка раскалывается.
— Тьфу ты. — Прут щелкает снова, но теперь будто огорченно. — Понабирают голодранцев в цеха, а нам расхлебывай. Из какого ты?
— Из цеха имени твоей мамаши. — Не взглянув на констебля, я топаю вверх по ступеням.
— Ну и хамло, — цокает языком страж порядка, тут же вздохнув. Наверное, оттого, что не может поколотить меня прутом. — Из-за таких, как ты, страдает репутация всего города! Ух, попадешься мне еще…
— Эй, — у самого входа я оборачиваюсь через плечо, и взгляд рассеянно скользит по кокарде на шлеме констебля, не в силах зацепиться за его лицо, — фестиваль еще идет?
— Ага, как же, — фыркает тот. — Четверть часа как прошел.
— Погано, — вздыхаю я, чудом подавив новый рвотный позыв. — Спасибо и на этом.
— Бывай, — бросает констебль почти сочувственно. — И береги честь цеха, в конце-то концов…
В стенах Фест-Арены и правда стало пустовато. Нет той оголтелой толпы, что готова растоптать тебя только потому, что встал на пути. Народ сделался вдохновленным и ленивым, разбился на кучки и теперь, страдая от истомы, разбредается кто куда. Пока одни чинно пробираются к выходу, а другие обсуждают увиденное, третьи толкутся в очереди перед неоправданно дорогим буфетом.
Каким-то чудом мне удается доковылять до цех-ложи, не привлекая внимания. Ну, почти, если не считать пары отдавленных ног и подрезанной по дороге папиросы.
Оказавшись за шторой из тафты, я первым делом кидаюсь к столу. Он выглядит разграбленным: бутылки пусты, гроздь винограда оборвана, а от толстых апельсинчиков остались лишь спиральки красной кожуры. Затушив окурок папиросы о блюдо из белой меди, я наметанным глазом подмечаю недопитый бокал белого вина. Дымлист уже внес свою лепту в мое улучшившееся самочувствие, а теперь пришел и твой черед, мой маленький стеклянный друг.
Прополоскав рот, пускаю вино по горлу.
— Ну и кислятина.
— Мастер Колос говорит, это признак качества. — Я не сразу замечаю громадную меховую спину Зеэва. Каган дымит трубкой у самых перил цех-ложи, посылая в сторону сцены меланхоличные облачка. — Я думал, ты ушел с концами.
— Я тоже так думал, дружище. — Подхожу к нему с бокалом в руке.
— Выглядишь так, будто тебя обокрали, — покосившись на меня, гудит Зеэв.
— Если бы только это, — усмехаюсь невесело. По дороге в цех-ложу я на самом деле обнаружил, что карманы стали непривычно легки. Похоже, пока я отдыхал на ступенях Фест-Арены, кто-то великодушно спас мой кошель от одиночества. — Вообще, неважно…
— Понимаю. Я бы тоже предпочел быть обворованным, чем увидеть в Бехровии это. — Каган указывает трубкой вперед и вниз.
Я напрягаю севшее зрение, вглядываясь в сумрак сцены. В самом ее центре стоит футляр в золотой оправе. Украшенный красной парчой и такой длинный, что в нем поместился бы и каган. Погодите-ка, где-то я его уже видел…
— Пса крев! — Бокал чуть не выскальзывает из моих пальцев. — Какого беса здесь делает саркофаг Лактана?!
— О, так ты знаком с идолом Революции, — задумчиво закусив мундштук трубки, гудит Зеэв. — в конце респы вытащили его на сцену. Гроттед толкнул речь о сотрудничестве с Глёдхенстагом, а потом псевдоживые сыграли на клавесине.
— Псевдоживые? — Я отпиваю из бокала, надеясь кислятиной смыть воспоминания о живых мертвецах Республики. По счастью, мне не довелось сражаться с ними лично, но один вид этих ходячих трупов, связанных с нашим миром психически и насильно, — уже достаточно запоминающаяся картина, чтобы не спать ночами. — С какой стати их пустили в Бехровию?
— Кто-то же должен нести мощи Лактана, — хмурится Зеэв. — Интересно, что бы он сам ответил на то, что превратился в экспонат…
— Это плохой знак, дружище. — Я с недоверием оглядываю хрустальную крышку гроба, выставленного на сцене напоказ. На Западе ходят слухи, мол, одно случайное прикосновение к останкам Лактана лишает человека рассудка. — Я видел, как респы возят его в самом авангарде армии, как чертово знамя. А при штурме Ржавска, говорят, он вообще застрял в проломе стены…
— И респы хлынули в брешь всей сворой, дабы его вынести. Слышал. — Пыхнув трубкой напоследок, каган пальцем выковыривает прогоревший дымлист из чаши. Похоже, он даже и не замечает, что курительное зелье еще тлеет. — Но это не наша забота. Если Ордгольд позволил, значит, и нам не о чем беспокоиться.
Зеэв прячет трубку под бортом шубы и медленно, как большегрузное судно, отворачивается от сцены.
— Постой, дружище. — Залпом прикончив вино и поморщившись, я встаю у него на пути. — Сперва ты должен мне кое-что рассказать.
— Хм, — он скрещивает на груди по-медвежьи мощные ручищи, — ну и?
Не зная, куда деть дурацкий бокал, я отставляю его на перила.
— Где мне найти Кос… — Я запинаюсь, мысленно обругав себя полным кретином. — Коринн?
— Опять эти игры? — вздыхает каган, отшагивая в сторону. — У меня нет времени на твое ребячество, Бруг.
— Я серьезно, черт тебя дери! — чуть не кричу от отчаяния. — Я без понятия, где прячется Коринн и какие общие дела вас связывают… Но ты обязан сказать мне о ней!
Какое-то время он молча смотрит на меня из глубин темных мешков под глазами, словно пытается рассмотреть в моем лице причину, по которой я настойчиво издеваюсь над ним. Но я не издеваюсь! И в итоге он понимает это. Кустистые брови кагана ползут вверх, хищные бакенбарды заостряются, а во взгляде маленьких уставших глаз я читаю удивление.
— Холера, — почти шепчет он, — ты и правда не знаешь.
— Наконец-то до тебя дошло! — Я выдавливаю из себя обрадованную улыбку, но она выходит кривой. Еще и щека изменнически дергается. — Просто назови место, и я от тебя отстану…
— Тогда откуда тебе известно про Коринн? — Зеэв поджимает губы. — А, всё равно, это неважно. Я не должен тебе ничего говорить, если не хочу ее подставить.
— Эй, эй! — Я выставляю руки вперед, точно в неумелой попытке поймать кагана. — Мы с ней давно знакомы, смекаешь? Никто не пострадает, если я с ней увижусь.
Вру. Многие пострадают. Возможно, и она тоже.
— В любом случае, — Зеэв встряхивает головой, как норовистый зобр, — я должен сначала спросить у нее, можно ли…
— Не смей! — Сердце подпрыгивает внутри. Не хватало только, чтобы она что-то заподозрила. Хрустни веткой, крадучись по кустам, — и тебя будут ждать. Ждать и готовиться. А ждущего нельзя застать врасплох, как нельзя схватить настороженную добычу за холку, не получив копытом по челюсти. Хрустни веткой — и добыча станет непредсказуема. Заяви о себе — и придется начинать сначала. — Ты же не хочешь испортить Коринн сюрприз, дружище?
— Еще меньше я хочу не оправдать доверия. — Каган грозно сдвигает брови и делает шаг в сторону. — Если ты не понимаешь, что существуют правила, просто забудь наш разговор.
— Да нет таких правил, что будут важнее этой встречи! — скалюсь я, вновь оказываясь перед ним. — Нет ничего важнее, пса крев! Ни-че-го!
— Ты бредишь. — Каган ширит ноздри своего колоссального носа. Не помню, чтобы я хоть раз видел его таким раздраженным после Красного квартала. — Иди проспись, Бруг.
Толкнув меня плечищем, Зеэв направляется к выходу. Ну уж нет, здоровяк. Черта с два я отпущу тебя, пока в твоей лысой башке таится столь запретное знание.
— Какой же ты упертый говнюк, Зеэв! — рявкаю я, вцепившись в полу кагановой шубы. — Будь ты на моем месте, думаешь, не стоял бы насмерть, лишь бы узнать, где твоя ненаглядная Гретхен? Отступился бы? Ну да, конечно! Кому нужна чертова иерофантесса, когда нужно соблюдать прави…
Меня будто сбили шагоходом. Удар, тяжелый, что свинцовая кувалда, отбрасывает меня к перилам. Хребет хрустит о дерево парапета, в груди разливается тянущая боль. Я слышу внезапный стеклянный звон и еле успеваю зажмуриться; щеку царапает осколками бокала.
— Сам виноват! — сопит каган в неожиданном приступе гнева. Голос его дрожит подобно скалам при сходе лавины. Крепко сжав кулаки, зарывшись бакенбардами в ворот черной шубы, он и сам походит на разгневанное горное божество, выбравшееся из темноты пещер. Массивное и мрачное, покрытое снаружи густым мехом, а внутри — незаживающей скорбью. — Вынудил меня! Нравится смотреть, как другие переживают муку? Упиваешься этим, сосунок? Нет, вряд ли. Точно, тебе просто плевать на чувства других. Твоему жалкому, мелочному сердечку чуждо сочувствие. Ха, сочувствие! Эка я замахнулся: рассуждать о сложных материях при том, кого волнуют лишь собственные страсти. И ладно бы ты умело скрывал свой эгоизм, Бруг… Нет же, ты не только эгоист, но и тупица, каких поискать. Жаждешь ответов, а совершенно не умеешь задавать вопросы. Разве отец не учил тебя следить за курвиным языком? Твой грязен так, что место ему в нужнике! Высунешь изо рта, и в Кишовнике тебя сотрут в порошок…
Лицо кагана замирает, и губы сводит посреди пастырской тирады, как если бы мучительный спазм скручивал желудок Зеэва всякий раз, когда он ляпает лишнего.
Кишовник, значит…
— Холера. — Опустив отечные веки, он шумно выдыхает носом воздух. — Бес с тобой, всё равно ты ее не найдешь. И думать забудь, понял? Полезешь туда, и это место ухватит тебя за горло, удушит и бросит подыхать в канаву.
Сделавшись привычно спокойным и угрюмым, Зеэв грузной походкой ступает к выходу, но у самой шторы останавливается, точно телега, налетевшая колесом на булыжник.
— Не описать словами, как твоя мальчишеская глупость бесит меня, Бруг. Иногда, стыдно признать, я еле сдерживаюсь, чтобы не свернуть тебе шею. И всё же… — он вздыхает, и с этим могучим вздохом опадают его широкие плечи, — не суйся в Кишовник. Не хочу расследовать и твою смерть тоже.
Штора из тафты скользит по черному меху на прощание, и скоро шаги кагана затихают вдали.
А я остаюсь сидеть у перил, побитый, униженный, осыпанный осколками стекла. Ломящая боль стягивает ребра, а в спине ехидно пульсирует в обещании свежего синяка.
— Кишовник, — тихо повторяю я, размазывая по щеке кровь из мелких порезов. Губы сами расплываются в нездоровой усмешке, и багровая струйка, устремившись меж ними, пачкает зубы.
«Это мы-то глупые? — пискляво хихикает куртка. — Упертый боров! Горный дурачина! Да-да! Сам всё выложил Бружищу, остолоп! Теперь-то будет слежка, будет охота…»
И будет Кишовник. Кишовник, Кишовник, Кишовник.

Глава 16
Сирота
Граммель Аннешволь. Кастрыч, 649 г. после Падения

Психикой обладает любое живое существо, чье развитие превосходит ползучих, водных гадов и примитивных тварей. Очевидно, что существа более сложно устроенные обладают и большим сродством к психике… Но с родом человеческим и полулюдскими расами дела обстоят не так однозначно. Имеются записи и о редких гремлинах, нечувствительных к психике, и о годовалых детях, чья психомощь, пусть и хаотичная, превосходила даже способности Сумеречных ведьм или колдунов Спорного моря. Каждый случай уникален, а закономерности наследования психического потенциала… мягко говоря, неясны.
Коломан Ларник, «Полная классификация одержимых»

Спутник Граммеля был немногословен. Он не проронил ни слова с тех самых пор, как они вошли в приют Святого Лаццо. Зато Граммель был в настроении поскандалить. Сегодня у него намечалась выгодная сделка: выкупить за бесценок свечной заводик на окраине Старорудного квартала. Добавить очередное предприятие к внушительной коллекции уже имеющихся казалось сущим пустяком: заводик и раньше-то окупался с трудом, а когда владельцу пришлось отстегивать Граму за защиту, то и вовсе стал работать в убыток. Оставались формальности — лишь бумаги подписать, но у Учителя появились другие планы на Граммеля. Его воля была озвучена предельно ясно устами человека, за которым Грам теперь вынужденно следовал по коридору детского приюта.
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Спутник называл себя Глазом. У Граммеля уже имелись близкие соратники с похожими кличками. Взять, к примеру, Носа, что вынюхивал предателей в его конторе. Или, скажем, Ухо, растянувшего сеть информаторов по всей Бехровии. Но, в отличие от них, Глаз своим прозвищем будто насмехался над Граммелем. Потому что Глаз не подчинялся ему; напротив, это Учитель наблюдал за Грамом с его помощью.
— Мне разбивает сердце, что тебя приставляют ко мне против моей воли, — заявил Грам, поравнявшись с Глазом. — Я работаю усердно и, смею сказать, достаточно утонченно, чтобы меня не считали глупым ребенком!
Глаз обернул к нему голову в темном капюшоне. Под складками ткани сверкнула серебряная маска, отлитая в форме гигантского ока с острыми лучами ресниц.
— Твои ошибки говорят об обратном, — снисходительно донеслось из-под маски.
— Это какие такие ошибки, жемчужный мой? — с нескрываемой обидой спросил Граммель.
— Неужели имеется потребность в перечислении? — вздохнул Глаз. Поношенная роба хвостом стелилась за ним по полу. — Пожар в «Вялом бутоне» — раз. — Выпростав из широкого рукава пятерню в кожаной перчатке, он загнул палец. — Сгоревшая дотла слядеварильня в Прибехровье — два. Внимание Белого братства — три. А если принять в расчет твою инфантильную выходку в Башне Дураков, то…
— Перестань! — Граммель не дал ему загнуть четвертый палец. — Это не ошибки, а издержки производства!
— Ну разумеется, — неожиданно согласился Глаз. — Но с такими издержками не рассчитывай, что владыка будет вечно отводить от тебя подозрения. В какой-то момент твоя деятельность может стать невыгодна.
— Невыгодна? — неприязненно фыркнул Граммель. — Так говоришь, будто я не из своего кармана подкармливаю констеблей…
— Ты слушаешь меня, но не слышишь, — проронил Глаз. — Я лишь желаю, чтобы ты не забывал свое место.
— Да как ты смеешь… — захлебнулся Граммель. — Сам-то ты кто под своей маской?! Простой соглядатай, трусливо прячущий лицо!
— Совершенно верно. — Голос его спутника не дрогнул. — А еще тот, кто не даст тебе снова наломать дров.
Граммель скрипнул зубами. Замедлив шаг, он чуть отстал от Глаза. Ровно настолько, чтобы мерзкий шпион не увидел его побагровевшего лица, но недостаточно, чтобы не чуять слабый запах тмина, исходивший от его одеяний.
Какая же этот Глаз заносчивая мразь! Думает, он лучше него? Да он ничтожество. Посредственная блошка, подсаженная в мех льва. Не работай Глаз инкогнито, спеси бы в нем поубавилось, это уж точно. Граммель повидал многих, чья самоуверенность проистекала лишь из ложного ощущения безопасности. И каждому из них он показал, к каким роковым последствиям приводят подобные заблуждения.
Граммель коварно улыбнулся, глядя в спину Глаза. А что, собственно, мешает ему преподать урок вновь? Всего-то и нужно забраться черепахе под панцирь, чтобы нащупать ее слабое место. Если нераскрытая личность Глаза — единственная причина его высокомерия, Грам разберется. И тогда, быть может, Учитель начнет доверять ему полностью.
Граммель присел на корточки, сделав вид, что завязывает шнуровку сапога, а сам, напрягши психику, влетел в разум Глаза.
Он чуть не рассмеялся от того, как это оказалось просто! Психический заслон Глаза был не прочнее яичной скорлупы: небольшое усилие — и вот он уже гулял по мыслям шпиона, как по своим собственным!
Сквозь прорези маски видел приютский коридор. Слышал поскрипывание пола через ткань капюшона. Ощущал кислое дыхание и капельки пота на губах. В голове вдруг вспыхнул образ, очень выразительный и стойкий. И Грам, недолго думая, вскрыл его, как мыльный пузырь.
Он вдруг оказался в пустоте. Неосязаемый мрак без формы и плотности. Сплошное ничто. Граммель попытался прощупать его — и тут же пожалел об этом. Бешеная волна видений захлестнула его, утопила в своей пучине. Мир вокруг словно раскололся на тысячу осколков, и в каждом из них он видел свое отражение.
В одном осколке его свежевали. Кожа отходила легко, что кожура от долек апельсина. Тонкие лоскуты плоти натягивались между ней и мышцами, глаза вращались в глазницах, а безгубый рот заходился в крике.
В других осколках его рубили на куски. Или скручивали шею. Или ломали кости одну за другой. Граммель был вынужден смотреть, как его подвешивают вверх тормашками, чтобы слить кровь из бесчисленных порезов. Как пядь за пядью вынимают кишечник из гузна. Как вырывают зубы щипцами. Как прикладывают к промежности раскаленный металл — и там шипит, скукоживаясь, его мужское достоинство.
Грам заметался. Он отчаянно искал выход из воображаемой пыточной, но всюду были только его копии. С одних снимали скальп вместе с копной золотых волос. Других растягивали на дыбе. Третьих насиловали огромные свинуши, да так, что тело трещало по швам.
А посреди этого ада висел осколок ромбической формы. Граммель глянул на него впопыхах, и психика его затряслась рыбешкой на конце остроги. Там снова был он, раздетый и юный, прижавшийся ягодицами к чьему-то заросшему паху. Отражение рыдало красным, но продолжало двигаться взад-вперед, повинуясь безликому мучителю.
Всё случилось быстро. Граммель в ромбе содрогнулся, выгнул спину и закатил глаза в агонии. И в тот же миг чья-то рука возникла из ничего — и узким ножом начертила полукруг по его горлу от уха до уха.
Кровь из его же гортани окатила настоящего Граммеля. Всё вокруг окрасилось в багрянец — и он завизжал беззвучно. А потом в его зрении вспыхнул ужасающий знак. Он жег саму его психику. Отпечатывался на ней клеймом безумия. От него было не сбежать.
Этим знаком было монструозное каленое око с острыми лучами ресниц.
Граммель выпал в реальность там же, где «поправлял» шнуровку сапога. Длинный коридор приюта показался ему туннелем со студеной водой, в котором он распластался, судорожно хватая ртом воздух.
— Ты… — захрипел Грам, когда над ним нависла серебряная маска Глаза. — Кто ты такой?..
— Тот, кто не даст тебе наломать дров, — спокойно напомнил шпион.
— Такая психика… — Граммель через силу встал на четвереньки. — Как это возможно?
— Перед богом всё возможно, — кивнула маска. — И старайся больше не лезть в мою голову. От твоих потуг мне щекотно.
* * *
В учебном кабинете приюта собралась ватага сирот. За наклонными партами для письма сидели все, от мала до велика: как совсем мелкие детишки с сопливыми носами, так и долговязые подростки. На задних рядах украдкой переговаривались, раздавались смешки. Зато спереди сироты боялись даже шелохнуться. Видно, сестра Книббель хорошо вышколила ребятню.
— Сегодня, как мы и обсуждали с вами на минувшей вечере, — генеральским тоном объявила сестра, возвышавшаяся над детьми черно-белым памятником, — к нам пожаловал господин Аннешволь.
Сестра Книббель почти не изменилась за годы. Худое лицо с равнодушными серыми глазами, окруженное черным платком с узором вышитых молитв. Белая лента поверх черной же мантии безупречно отглаженным языком спускалась к самым ногам.
— Господин Аннешволь — почетный воспитанник приюта Святого Лаццо. — Сестра Книббель не выказала ни тени гордости. — А ныне — видный держатель заводов нашего города, который не забывает поблагодарить наш приют добрым словом и пожертвованиями. Учитесь усердно, и когда-нибудь вас ожидает такой же успех.
Ну да, конечно. Куда этой оборванной мелюзге до гения Граммеля Аннешволя! Книббель может тешить их надеждами сколько влезет, но ни один из них не достигнет столь головокружительных высот. Не сопьются и не сторчатся — уже молодцы, как считал Граммель.
— Сегодня господин Аннешволь со своим слугой, — она покосилась на Глаза, что, не снимая маски, стоял у дальней стены, — согласился провести отбор тех воспитанников, что смогут продолжить обучение под его крылом. Это великая честь, дети мои!
Граммель и сейчас, спустя столько лет, не был уверен до конца, умела ли сестра Книббель чувствовать хоть что-то. Он поражался ее хладнокровию еще в бытность сосунком. Ведь эта женщина умудрялась с одним и тем же выражением лица как гладить по голове, так и опускать розги.
— А теперь, прежде чем господа приступят к отбору, — сестра начертала в воздухе двузубец Двуединого, — требуется помолиться богу нашему.
Дети послушно, все как один, осенили себя треугольниками и, закрыв глаза, принялись шептать. Сестра Книббель удовлетворенно кивнула, но вместо молитвы продолжила сверлить воспитанников взглядом.
Граммель заметил, как Глаза вдруг передернуло. Ага, мразь, попался. Какому же богу шпион возносил молитвы, если его так корежило от одного лишь имени Двуединого? А не всё ли равно… Помимо Пятерки старших с Двуединым во главе, в мире поклонялись еще десятку мелких божеств, не считая бесчисленный сонм дикарских идолов вроде Пра-бога или Лактана… Но уж в чем Граммель был уверен, так это в том, что чудовищная психика Глаза — отнюдь не божественный замысел. Такая мощь могла достаться только от темных сил, и Грам опасался, что даже упыриная богиня Гархашетия недостаточно темна для того…
Он перевел взгляд на стены кабинета, чтобы изгнать из мыслей образы, навязанные Глазом. На выцветших обоях висели портреты прославленных воспитанников приюта. С масляных полотен на него взирали известные ученые, констебли старших чинов, богатейшие горожане прошлого… Он различил даже рыжеусого мастера Якова — покойного главу Единого цеха, а рядом с ним — его жуткую сестру Ярмилу, мастершу Червонной сотни. И наконец нащупал взглядом собственный портрет. Да уж, можно было изобразить получше… На холсте Граммеля выписали слишком грубо, мужественно, совсем не похожим на красавицу Гримму.
Вспомнив сестру, он стыдливо облизнул губы.
— Ну а теперь, — прервала молчание сестра Книббель, — передаю слово господину Аннешволю.
Детвора нестройно захлопала. Граммель прокашлялся. Он не готовил свою речь ни секунды. Ему было всё равно, какое впечатление создастся в умах несчастных жертв, ведь впечатление это будет временно.
* * *
Граммель бездельничал мучительно долго, измеряя шагами учебный кабинет. Без сирот здесь дышалось в разы легче, но он не мог не думать о свечном заводике. В ушах стучали монеты, сыплющиеся сквозь его длинные пальцы. Монеты вне оборота. Упущенная выгода. Наконец дверь кабинета распахнулась, и что-то маленькое и теплое ткнулось ему в бедро.
— Дядюшка Граммель, спасибо вам большенькое! — пискнул мальчишка с горшком русых волос, вцепившись в полы его пальто, точно то была спасительная шлюпка. Ребенок как ребенок, только дерганый и с родимым пятном на полщеки.
— Это невежливо! Правильно говорить «господин Аннешволь»! — осекла его девчушка постарше. С косой через плечо, такой же русой, и похожая на пацана, как одна капля на другую. — Простите братца, он еще маленький.
Девочка взглянула на Грама благоговейно, сложив руки на коричневом платьице.
— За что же меня благодарить, жемчужные мои? — Он изобразил улыбку умиления, но мысленно уже жаждал вернуться к делам.
— Так за то-то, что выбрали нас. — Мальчишка беззастенчиво поковырялся в носу. — Дядюшка Глазик сказал, что-де нас заберут отсюдушки.
— Раз Глазик сказал, значит, заберем. — Граммель бросил на шпиона вопросительный взгляд.
— Дети показали исключительные способности, — пояснил Глаз, зловеще сверкнув маской. — Они успешно прошли тест, составленный иерофантом Северином, и мою личную, кхем, экзаменацию.
— Значится, нас заберут отсюдушки? — С надеждой в глазах мальчик привстал на носочки. — Вот бы забрали… Сестра Книббель очень строгая. Не дает печеньев и побивает, когда писаюсь в кровати.
— Помолчи, а то тебя оставят! — свирепо зыркнула на него девочка. А после бросила на Граммеля раболепный взгляд. — Господин Аннешволь, вы очень красивы!
— Ах, твои слова слаще меда, жемчужинка. — Граммель потрепал ее по голове, и девчонка зарделась. Своим незрелым умишком она и представить не могла, как ему претит всё это…
— Сестра Книббель, — Глаз махнул женщине, — распорядитесь о том, чтобы наши новые ученики были собраны к отъезду.
— Будет исполнено, вашество. — Сестра подплыла с легким позвякиванием. Так звучала мошна крон, что уплатил ей Граммель. — Дети, пойдемте. Не стоит отвлекать господ от важных дел.
Собрав брата и сестру в охапку, Книббель уволокла их к выходу. Девочка напоследок поцеловала край Граммелева пальто, а мальчик ковырнул в носу, тупо раскрыв рот.
— И ради этой шантрапы я пожертвовал своим драгоценным временем?! — прошипел Аннешволь, когда дверь кабинета захлопнулась. — Ради парочки оборвышей?
— Качество важнее количества. Дети имеют потенциал психиков, — равнодушно объяснил Глаз, зашуршав робой по дощатому полу. — Владыка будет доволен.
— А нельзя было без меня обойтись? — фыркнул Грам.
— Нет, — обрубил Глаз. — Поскольку теперь эти образцы — твоя забота.
— Ты с ума сошел?! — Граммель шагнул навстречу, всплеснув руками, но тут же осекся. Картины изощренной расправы над ним были еще свежи. — И что прикажешь мне с ними делать? Целовать в жемчужный лобик, читая сказки на ночь?
— Твоя миссия — держать их под замком, не привлекая внимания. — Глаз по-птичьи склонил маску набок. — Когда придет время, ты сгруппируешь их с животными образцами…
— Я что, похож на няньку? — вспылил Граммель, одернув манжеты на срамных запястьях.
— …и отправишь к месту, которое укажет владыка, — непреклонно закончил шпион. — В твои задачи входит хранение психоресурса, только и всего.
Граммель выдохнул, утерев лоб.
— Допустим, жемчужный мой. — Он покорно прикрыл веки. — Но я не рабовладелец, чтоб ты знал. Ворочать золотом — не то же самое, что торговать детьми!
— Совершенно верно, — кивнул Глаз. — Но сделать это должно так, как ты любишь.
— И как же? — спросил Грам, порывисто вздохнув.
— Известно как. — В голосе соглядатая промелькнула насмешка. — Усердно и утонченно. И желательно без издержек.

Глава 17
Зеленая пьеса
Бруг. Кастрыч, 649 г. после Падения

Кишовник строился как эксперимент: плотный короб жилых строений с запрятанными внутри концернами, рынками и даже огородами. Предполагалось, такой район сможет вмещать огромное число людей и, самое главное, хотя бы частично покрывать собственные нужды… И он с этими задачами справился! Вот только градостроители прошлого не учли, что подобное место, с обилием узких лазов и укромных закутков, полюбится преступности всякого сорта, для которой скрытность – половина успеха. Так и родился Кишовник – ужасное гнездо, свитое криминалом на руинах амбициозного проекта.
Онандр Роалдссон, «Путеводитель по Жемчужине гор»
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К концу кастрыча с гор подули морозные ветры. Наглотавшись холода меж скальными вершинами, они злющей зимней стаей спускались по склонам. Кусали людей за носы и щеки, пачкали инеем стены домов, мостили городские каналы коркой льда. И если от вечно теплых стоков Глёдхенстага еще валил зловонный пар, то прочая вода скоро сделалась стылой. Лодочный ход встал, рыба затаилась на дне. Сом и линь без следа исчезли с прилавков, и их заполонили вяленые гольцы с изломанными хребтами, копченые миксины длиной с палец, сушеные колюшки не крупнее грошика… Здравые рыбаки спешно снимали садки и прятали их в кладовых, обильно смазав жиром на зимовку. И только самые прожженные или голодные мужики рисковали удить на льду.
Некоторые из таких смельчаков отыскивались где-нибудь в подворотне. С заиндевевшими ресницами и твердыми от замерзшей мочи штанами, разящие перегаром, они из последних сил пучили глаза, когда их будил пинок констебля. Других находили уснувшими навечно. Иногда — по частям.
Но только сама Бехровия, цинично дымящая углем и торфом над всем этим безобразием, знала взаправду, сколько обглоданных рыбаков вынут по весне.
Тварей-вредителей, впрочем, никто не винил. Все знали, что поздней осенью они забиваются куда поглубже: в коллекторы или отстойники, где всегда тепло и душно от человеческой грязи. Иная нечисть уходила обратно на болота, чтоб перезимовать в руинах Старого города и с первой оттепелью расплодиться как следует. Пропали даже шрюпы, подавившие своей неприхотливостью крыс. Поначалу было странно не слышать их деловитого копошения под полом кирхи… Зато грызуны вздохнули с облегчением и с новой силой совершали паломничества на кухню бехровцев.
Вслед за тварями убывала и цеховая работа, под стать весу кошелей. Червонная сотня, Горный цех и «Ветбехшахт» разбирали все приличные поручения и этим жили. К счастью для них, бесы не знали спячки. А Белое братство вообще ушло в «отпуск». Братья с Билли во главе вели теперь светский образ жизни и не знали нужды. Их золотистые шляпы постоянно мелькали на аукционах, благотворительных вечерах, собраниях городских концернов и артелей. Словом, всюду, где можно завести полезные связи и упрочить власть.
Цех Хрема же едва сводил концы с концами. Хотя зима еще только намекнула на свой скорый визит, мы уже неделю жили на скромное пособие, которое, как кость собакам, подкидывал Глёдхенстаг. В кирху даже крысы не вернулись: наверное, боялись попасть в жидкий суп, который мы хлебали за обе щеки. Вино тоже не спасало положение: паршивое, третьего отжима, да еще и из горького горного винограда, его было невозможно пить просто так. А пиво, что было нам по карману, не пьянило вовсе. Поэтому из вина мы варили глёг, стараясь перебить противный вкус травами и медом, и засиживались с кружками допоздна.
В этом нищем существовании была своя романтическая прелесть… сказал бы я, не мучай меня проклятый синдром отмены. Строжка предупредил, что наши с цвейтопамом отношения достигли пика. Голова постоянно кружилась, а желудок выворачивало чаще, чем его посещали похлебка и глёг. Сдохнуть хотелось сильнее обычного, и я с неделю не покидал цеховых стен…
Хотя мысли о Косте сводили с ума. Разумеется, в те часы, когда я не горбился над тазом.
Старик трижды в день донимал меня своей компанией. Пичкал пилюлями, от которых клонило в сон, отпаивал терпким зеленоватым варевом, пока живот не надувался пузырем, угрожая лопнуть.
— Дык каково твое самочувствие, братец Бруг? — с порога интересовался Строжка.
— Прекрасно. Начинаю забывать те времена, когда дерьмо выходило только с одного конца, — как-то так отшучивался я, вытирая бороду.
— Ничего-ничего… Энту фазу перетерпеть надо, — отвечал он, увлеченно разглядывая содержимое таза. — Вскорости-то полегче станет.
И старик оказался прав. Через неделю пыток меня резко отпустило. Да, я потерял пуд веса, а из зеркала теперь на меня таращился незнакомец с впалыми щеками и нездоровым цветом лица, напоминавшим отвратную водицу из-под простокваши… Зато вернулось желание жить. Без цвейтопама.
Как только моя походка вновь стала твердой, а руки вспомнили приятную тяжесть Цепи, я уже не мог дольше оставаться в кирхе: Кишовник звал меня. А в унисон с ним подначивала и куртка, второй кожей облепив похудевшую спину.
И вот я здесь. Опять. Эта ночная вылазка — четвертая по счету, и я, наученный горьким опытом, заглушил «Вогельмир» еще на Забойном проспекте. Лучше проделать остаток пути пешком, чем обнаружить шагоход растасканным на детали. В первую вылазку я слабо представлял, чем является Кишовник. Тогда с моей пожилой треноги свинтили крышку бальзамника, а дверной замок чуть не вырвали с начинкой. Теперь я умнее.
— Ну и дыра, а, дядька Бруг? — беззаботно спрашивает Лих, мусоля во рту тростинку из собачьей будки. Я его уже предупреждал, что псины здесь не чище самих хозяев, а он только сплюнул — и продолжил жевать. — Как-то оно не верится, что твоя зазноба тут обитает…
Парень увязался со мной, а я не сильно противился: две пары глаз лучше одной, особенно в таком месте.
— Зеэв не из тех, кто врет. — Я наступаю на лужу, и та сочно хрустит, подернутая тонкой пленкой льда.
— А он не мог, ну, типа перепутать? — Лих прыгает в ту же лужу, но та разочаровывает невнятным потрескиванием. — Или тебе послышалось, и он вообще не про Кишовник говорил? А, скажем, про клоповник? Или, эм… крыжовник?
Я не отвечаю. Мне бы и самому хотелось, чтобы мой спутник оказался прав, ведь эта часть города совсем не вяжется с образом Косты.
Сказать, что Кишовник некрасив, означает сделать ему комплимент. Трудно вообразить, чтобы кому-то вообще взбрело в голову хвалить этот мясистый бубон на теле города, вспухший между болотами и Ремесленным кварталом.
Кишовник — орда чахлых надстроек из досок, тряпья и шпатлевки, которая взгромоздилась на трупы каменных строений, как зажравшийся паразит погребла благородные фундаменты под своим рыхлым телом, обгадила нечистотами. Где-то еще видны древние арки, обшарпанная кирпичная кладка, но сверху, прорастая друг в друга, соединяясь стенами и скатами крыш, на несколько этажей уходят в небо волдыри бедняцких хибар. Весь квартал — ночной кошмар пекаря, ведь он похож на взмокший ком вафель, в беспорядке слепленных друг с другом.
Я не знаю, откуда пошло название Кишовник. Один местный торгаш предположил: оттого, что люди в нем кишат. Но для меня этот шмат архитектурной плоти — нечто среднее между ворохом кишок и муравейником. Кишка-муравейник. Кишовник.
А любой его житель — энциклопедия вредных привычек.
Небритые барыги с заплывшими лицами и взглядами хорьков. Попробуешь завязать с таким разговор — он зыркнет на тебя исподлобья, ощерится щербатой улыбкой. Попробует впарить краденое. Или паленый алкоголь. Или дурь вроде сляди, что заставит ходить под себя. Откажешься — и он метко сморкнется тебе на башмак, зажав одну ноздрю, как умеют только в Кишовнике.
А если тебя не устроят местные порядки, он свистнет шнырей. Ну, тех худющих братков с бессмысленным выражением хари. Да-да, тех, что проносят дурь в приличные районы Бехровии. И прячут ее не где-нибудь, а в «кошельке узника» — собственном гузне. Но, как любят гундосить жрецы Двуединого, воздевая к небу два раздвинутых пальца, указательный и средний: не обманись кротким видом зла! Хилым шнырям ничего не стоит затыкать тебя ножиками. Тем, кто ради нескольких грошей сует в зад убойную наркоту, вообще терять нечего.
Зато для любителей плотских удовольствий в Кишовнике раздолье! Здесь самые дешевые шлюхи в городе. Они же самые больные и страшные, но спросу это не вредит. Вон та студенистая масса на балконе — Сливка. Ты не смотри, что на ней синяков больше, чем одежды, это ее фишка! Женщина, которая способна терпеть такие побои и не умереть от холода, высовывая голые титьки в окно, однозначно заслуживает уважения. Двенадцать грошей за ночь, и она твоя.
А эта жрица любви с кожей желтее пергамента — Колченогая Лери. Она не может встать с лежанки, но то ей простительно, как-никак бедняжка скоро умрет от хрящееда: болезнь уже сгноила ее нос и уши, выела лунки в коленях… Зато воспользоваться ее живыми мощами сто́ит всего четыре грошика, ровно на дозу сляди.
Ну и медалистка этой части Кишовника, которую местные прозвали Пиявкой. Не кривись, что беззубая и рот ее похож на мясной рулет — этим она зарабатывает аж двадцать грошей за раз. Пиявка, кстати, еще и имеет предпринимательскую хватку. Однажды, когда я разнюхивал здесь насчет более-менее приличных заведений, она предложила мне скинуть три медяка за мою любознательность. Я отказался, но одно то, что она сумела всё это выговорить, — уже подвиг.
— Да, дядька Бруг, — вполголоса протягивает Лих, стараясь не запачкать сапожки в помоях, — по сравнению с этим родное Прибехровье — прям Белый квартал…
Я собираюсь усмехнуться, но низкий проем переулка осаждает меня по темени.
— Не поверю, что ты здесь раньше не бывал, дружище. — Морщусь, растирая ушиб.
— Вертелся тут типа… Ну, иногда.
Переулок открывается на узкую лестницу, ведущую на второй ярус Кишовника. Квартал точно сплавлен в сплошной лабиринт, со своей стихийной этажностью, сложной системой переходов и крошечных двориков, где запросто заблудиться. За три вылазки я успел побродить лишь по двум ярусам из пяти, а ведь с высотой Кишовника росла и витиеватость его нор.
— И что же, больше ничего старине Бругу не расскажешь?
— Ну-у-у, — смотрит вниз парень, — тут раньше кружок поединщиков был… И я там участвовал.
— А потом вдруг передумал? Да неужели.
— Да не, дядя. Просто опоздал разок на свою дуэль, прихожу — а там как резня случилась. — Лих, прихлопнув под винным плащом по украшенным ножнам Сираля, вздыхает. — Мои знакомые все в рагу перерублены, да торчки меж них шатаются и карманы шмонают. Выходит, какие-то местные разборки, понял?
Второй ярус — настилы из бруса. Куда ни глянь, всюду заляпанные окна чьих-то жилищ, дымные конуры забегаловок, где подают жареные и пересоленные объедки… И, конечно, опять хаты с дурью и публичные дома без вывесок. Вывески и не нужны, когда за заведение говорят его посетители. Красноречиво бьются в конвульсиях или пялятся в потолок, выдувая пену изо рта, — это притон. Сношаются прямо у дверного косяка — бордель. И то и другое — притон-бордель.
— Получается, ты так взял и сбежал? — Я напрягаю глаза, пытаясь различить знакомые заведения в липком свете жировых фонарей. — Мне думалось, великий дуэлянт Лих не из трусов…
— На то я и дуэлянт, а не констебль! — громче, чем нужно, шипит Лих. Запрещенное слово эхом разносится по преступному гнезду, и скользкие обитатели Кишовника расползаются по теням не хуже шрюпов. Те, кто еще в состоянии ползать, разумеется. — И уж точно не самоубийца, дядя, чтоб на такую ораву лезть.
— Тише, пса крев, — шикаю я, показав обломок клыка. — Всех говорунов распугаешь.
— Нам куда вообще, а?
— Сегодня хорошо бы добить второй ярус. — Я шумно втягиваю носом воздух. И чуть не давлюсь, когда обоняние выжигает сочной смесью застаревшей мочи, горелого мяса и немытых промежностей. — Но, по правде сказать, в прошлые ночи никого разговорить не вышло.
— Ясное дело! Кишовник не для болтунов, — поравнявшись со мной, цокает языком Лих.
— Так и Зеэв сказал, черт его дери… — Я сую руку в карман. — А еще старине Бругу пригодится ломбард.
Пальцы нащупывают маленькую коробочку с поворотной ручкой. Отлично, каганова шарманка на месте.
— Думаешь типа заложить эту шкатулку? — догадывается Лих. — Это же подарок!
— Я еще не настолько стар, чтобы развалиться в кресле и предаваться ностальгии, глядя на памятные вещицы. Звон монет обрадует меня больше.
За поворотом второй ярус открывается в дощатый мост, протянутый между хибарами. Их стены — галерея местной живописи, только вместо картин с грязного, поросшего паутиной и сажей бруса кричат бранные слова. Порой они перемежаются плевками, родинками потушенных сигарет и потекшей мазней, такой неумелой, что и при моих скромных навыках рисования становится стыдно за автора.
— Ты слышишь? — Проходя по мосту, я настораживаюсь. — Что-то не так.
— Да всё как обычно вроде. — Словно встревоженная ящерица, Лих склоняет голову влево-вправо. — Ну, кричит кто-то, а там смеются. Женщина плачет…
Я не нахожусь с ответом, только спешно соображаю, что могло меня смутить. Нечто похожее я уже ощущал в Белом квартале. Кажется, перед фестивалем? Или не там и не тогда…
— По-моему, ты со своим цвейтопамом совсем от улицы отвык, дядя. — Парень упирает руки в бока и оборачивается ко мне, крутанувшись на пятках. — Всегда так было: жизнь идет, люди шумят.
— Вот именно. Люди.
— И что ж в этом странного? — фыркает Лих. — Мы ведь не на болоте, чтоб зверей слушать!
В памяти неожиданно, точно комариный укус средь ночи, всплывает цех-ложа. Там шли беседы о зверье. Если бы я еще помнил, о чем именно трепались господа мастера…
— В прошлый мой визит здесь всюду кричали кошки. Горланили на все голоса, как в доме одинокой старой девы. Помнишь ту курительную? Мы проходили только что. Там раньше при входе дрыхла седая дворняга. Я еще давал ей нюхать папиросы, и она по-дурацки чихала каждый раз. А сегодня мы за час ни одной животины ни увидели, ни услышали.
— Ты слишком нагрузил себя, дядька Бруг. А псина, ну, по делам своим собачьим ушла…
— Там, где не слышно зверья, — затопав по доскам, я потираю запястье под звеньями Цепи, — правят либо бесы, либо нечистые помыслы.
Что ж, от бесов хотя бы знаешь, чего ждать.
Под мостом шершавеют горы хлама. Сопревшее тряпье переплелось с обломками жженой мебели, ржавые жестяные банки зарылись в битое стекло. Надорванный мешок с птичьими костями, черная от нагара масел-лампа и даже ванна с пробоиной в боку — годами обитатели Кишовника использовали окна вместо помойных ведер. Теперь их личная свалка доросла почти до второго яруса, похоронив окна первого, и вряд ли на этом остановится. Не удивлюсь, если эта выгребная яма — по совместительству еще и кладбище для износившихся шлюх, торчков, нежеланных младенцев… и тех, кто любит задавать подозрительные вопросы.
Например, для меня.
— Да всё на мази будет, — обещает Лих, и ладонь его ложится на рукоять Сираля. — Готов поклясться на клинке!
Ой, как очаровательно, ну прямо олицетворение оптимизма. Этим парнишка, наверное, и кадрит молоденьких экономок, патронок и прочих девок, которые еще достаточно юны и тупы, чтобы верить в образ обаятельного борца с нечистью. Конечно, тут вносят свою лепту и его ячменновинные кудри, и эти веснушки…
— Ой, да клянись хоть на гремлиновой заднице, — отмахиваюсь я, проходя мимо.
— Эй! — доносится сзади его неунывающий баритон. — За попирание чести шпаги можно и вызвать на дуэль!
— Разве что на пивную.
Девки и не подозревают, что внутри приталенной мятного цвета блузы, щегольских бриджей из кашемира и сапожек с блестючими пряжками прячется душонка повесы и азартного дуэлянта. Причем азартного в крайней степени, граничащей с садизмом.
— Тут весь смысл пропадет, — огорченно хмыкает Лих. — Ты просто нажрешься и будешь довольным хроком лежать.
— А недостатки будут? — улыбаюсь я со светлой грустью.
Ладно. Помню, после моста надо опять спуститься вниз до первого яруса. Потом свернуть, юркнуть в калитку. Ага, тут заброшенный двор, всё верно. А дальше будет выезд, минующий нужную лестницу…
Затерявшись в мыслях о верной дороге, о звуках, о тревожащем непонятно почему молчании зверей, я пропускаю мимо ушей окрик Лиха. И налетаю на что-то живое.
Дорогу мне перегородил тощий мужик, в котором сразу узнается представитель местной дикой природы. Сальные волосы, нависающие веки и оттопыренная нижняя губа, хвастающая нехваткой зубов, — натуральный шныра. Ладонь его, вся в ссадинах, уперлась мне в грудь. Судя по всему, пропускать меня он не собирается.
— Хиба заблудился, горожавый? — оттопырив и верхнюю губу, без видимого почтения спрашивает он.
Подняв глаза, я вижу, что он встал прямо поперек дворика, освещенного бандой фонарей на облупившихся столбиках. За спиной шныры вздымается добротный, умело сколоченный из досок кузов шагохода.
— Ты сам-то не заплутал, приятель? — с еще меньшим радушием отвечаю я, сжав его запястье левой рукой. Правую по привычке опускаю вдоль тела, и Цепь, вибрируя, ложится в ладонь.
— Янто здесь живу, курва, — чуть задрав подбородок, выплевывает шныра. Он тоже заложил руку за пояс сзади. — А вот ты чего такой борзый, пескарь, допереть не могу.
Лих пружинистой походкой подступает к нам сбоку. Пальцами он уже нащупал под плащом клинок.
— Эй, брат, с какой стати к нам пристал? — высокомерно сморщив нос, вступает парень. — Мы тебя вообще не трогали.
Шныра в момент вжимает голову в плечи, защищая шею. На языке дикой природы это означает «я настроен агрессивно и готов к схватке».
— А того пристал, что вам тут слядью не намазано, пескари. Тут работа идет, курва. — Его ладонь, упертая мне в грудь, резко сжимает куртку. — Это вы тут с кондачка налетели. Про́ситесь, чтоб я вам звякнул маленько, да?
Когда беседа доходит до точки кипения, впереди скрипит дверца шагохода.
— Супоня, да что там у тебя опять? — кричат из кабины. — Ехать пора!
Супоня поворачивает голову вбок, скосив на меня глаза. На языке зверей это означает «я не один, со мной стая».
— Да тута два вымеска решили с кондач…
Остаток фразы он договаривает в виде хруста — моего кулака по его лицу. Супоня вскидывает руку, в ней коротко сверкает тычковый нож. Который тут же падает на землю, когда Шенна, спикировав с моей руки, сдавливает шныре кисть.
Он отрывисто стонет, растопыривает обе губы в оскале боли, пока Цепь вяжет его запястья. А я прикладываю его локтем по лицу, потом — коленом в худой живот, чиркнув по ребрам. Супоня дважды отстукивает по доскам кузова, сначала затылком, потом спиной, и падает вниз на мерзлую дорогу.
Последнее, что я вижу на его шныровой морде, — задранные брови и кровавые колодцы ноздрей. На языке добычи это означает «мне больно, перестань». А потом я втаптываю это выражение в землю окованным башмаком, методично, с упоением. Пока под подошвой не становится хрустко, а тело Супони не перестает реагировать на удары.
Когда я наклоняюсь, чтобы Цепь взбежала вверх по предплечью, Лих бросает к моим ногам второго мужика. Тот валится рядом с недвижным шнырой, вскрикивает, норовит отползти прочь от сплющенной головы товарища, но парень предупредительно выставляет Сираль.
— Братцы, я всего-то шагоход вожу! — тараторит шофер. — Пустите, невиновный я!
— Не брат ты нам, курва. — Лих проводит самым острием шпаги перед его перепуганным лицом.
— Вскрывай кузов, дружище, — откинув башмаком тычковый нож-сиротку, ухмыляюсь я. — Не то мы тебя вскроем.
— Да нету там ничего, вашбродь! — Мужик припадочно хватает ртом воздух, елозя на спине, как уж на сковородке. — Двуединым клянусь, нету!
— Каналья, ты думаешь, мы не проверим сами? — фыркает Лих. Там, где Сираль на полногтя входит в бедро шофера, на его комбезе расплывается пятно. Мужик принимается мычать и охать попеременно, словно большая сердитая жаба.
— Шельма… Не могу! — Он чуть не плачет, прижимаясь лопатками к кузову. — Да меня ж порешают!
— Ага… — Я ощупываю языком сломанный клык так, чтобы он это увидел. — То есть в кузове все-таки что-то имеется? Открывай, пса крев!
Хлесткий удар Цепи по брюху заставляет его подчиниться. Когда он, подволакивая дырявую ногу, начинает возиться с замками кузова, меня охватывает хорошее предчувствие. Нет, даже не предчувствие — предсказание! Я готов хоть Пра поклясться: внутри шагохода ждет новая ниточка, которая приведет меня к Косте. Давай, заставь Бруга сомневаться! Мол, в Кишовнике могут перевозить что угодно, от бочек сляди до флаконов с менструальными выделениями Сумеречных ведьм, которым и цены-то еще не придумали…
Говорят, колдуны Спорного моря и ведьмы Ковенанта — прирожденные психики и могут обнаружить психоактивность с той же простотой, с которой мы отличаем горячее от холодного или чуем запах пролитого одеколона. Для них видеть психические колебания настолько же естественно, насколько для нас невообразимо. И вот сейчас некое смутное чувство, прорезавшееся вдруг, твердит мне: в кузове есть на что посмотреть, Бруг. Вряд ли я колдун или тем более ведьма, но кто знает? Возможно, здесь и сейчас происходит историческое событие: рождение Бруга-предсказателя.
Символично, что новый мессия родится именно тогда, когда я пришел за Костой. Ну и плевать, пса крев, что я хожу за ней в Кишовник уже в четвертый раз и до сих пор уходил лишь разочарованным, валящимся с ног от усталости… и с несварением желудка после местных закусок. Да, я пробовал шрюпятину с вертела, от которой на языке стоял вкус тухлой тины. Здесь нечем гордиться, но жизнь — она как кулинарная лотерея. Вчера ты давился шрюпятиной, сегодня хлебаешь жидкий суп из воды и колотых бобов. А завтра муть в брюхе заставит срезать мясо с кошки, черт знает когда подохшей в переулке. Зато после всех этих тягот ты сядешь за стол с жареным фазаном, поданным в меде и с веточкой полыни. В клюве у него будет крохотное печеное яблочко, а в глазницах — чистый янтарь.
Сосновая канифоль.
Скажешь, я просто ослеплен своей одержимостью и выдаю желаемое за действительное? О да, чертовски верно… А я скажу тебе, что ты идешь в гузно.
— Открыто, братцы. — Наконец-то отомкнув замки кузова, мужик открывает дальнюю из двух дверец. Удивительное дело для Кишовника: она, щедро умащенная смазкой, не издает ни скрипа. — Только ж пустите вы меня, как мы уговаривались. Я всего лишь бедный перевозчик и к тому, что внутри хранится, отношения не имею! Платят — везу, не платят — не везу…
В кузове слышится возня. Шорохов и поскребываний там — будто все шрюпы Бехровии решили перезимовать внутри. Но я-то знаю, где на самом деле зимуют одноглазые доходяги…
— Мы с тобой ни о чем не уговаривались, пса крев. Лучший для тебя выход — захлопнуть свой бальзамник и сидеть смирно. — Ухватив мужика за плечо, я вдавливаю большой палец ему под ключичную кость. Тот дергается, всхлипывает от боли и оседает на колени. — Лих, глянешь, что там?
Парень уже перемахнул через борт кузова. Сначала я слышу грохот коробок, потом — его шипящую ругань, но после всё стихает. Только к звукам возни добавляется громкое дыхание Лиха.
— Ну и? Сопишь так, словно голую девку увидел.
— Сам посмотри, — необычайно уклончиво отвечает Лих и пинком распахивает ближнюю ко мне дверцу. Шофер затравленно скулит, когда тяжелая створка наотмашь бьет его по лицу. Наученный горьким опытом, он не бранится, а только зажимает нос руками в молчаливом смирении. Меж пальцев у него багряно.
Чтобы зрение быстрее привыкло к темноте кузова, я прикусываю язык. Покосившись на меня, Лих отступает на шаг. Похоже, он впервые видит, как моя иссиня-черная радужка гла́за не то расширяется, не то лопается, пачкая белки чернилами. Уперев башмак в подножку кузова, я напряженно всматриваюсь во мрак. Тени обретают очертания и цвет — с них точно сдули пепел. Они округляют шерстистые спины: рыжие, серые, пятнистые; побивают хвостами, длинными и пушистыми, обломанными и покрытыми паршой. Сонно поводят мордами по углам, не в силах сфокусироваться на чем-то конкретном, и десятки пар блеклых, похожих на начищенные монеты глаз скользят по моей куртке.
Кошки, собаки, крысы — при желании в кузове можно открывать зверинец. В коробках бурлят живые комы хвостов и ушей, а в клетках маются дородные дворняги, просовывая мокрые носы меж прутьев. Все они не от мира сего. Не лают, не мяучат, не пищат по углам.
Я ловлю невидящий взгляд той седой псины, которой еще недавно давал чихать от дымлиста. Теперь она понуро обнюхивает пол клетки. Глядя, как из ее бородатой пасти льется слюна вперемешку с пеной, я вздрагиваю.
Чертовщина какая-то. Здесь десятки домашних любимцев и уличных бродяг, набившихся в короб шагохода, как малосольные рыбки в банку. И это не считая грызунов, о числе которых можно только догадываться. И ведь даже не пытаются сбежать! Они должны бы устроить бойню в этом кузове, но нет же: соседство их спокойно… Обкурены чем-то? Отравлены?
Я наконец вспоминаю, о чем говорили мастера в цех-ложе и о чем читал в газетах последние пару недель.
— Вот тебе и Бехровское Лихо. Вот тебе и загадочные пропажи. — Я стучу пальцем по ведру с живыми мышами, но те даже усами не поводят, только пялятся пустыми глазками в темноту, почти не шевелясь.
Лихо, ага. Как же люди обожают винить в своих несчастьях мистику и выдуманных тварей… Им так удобно представлять, что зло абсолютно, злое априори и живет лишь злом творимым. Людям выгодно, когда зло неосязаемо, непостижимо, таится в диких чащобах и заваленных штольнях. Так спокойнее жить, так не мучают противоречия. А меж тем корень бед частенько бродит где-то неподалеку — само треклятое человечество.
— Ты загляни глубже, дядька Бруг. Там, у дальней стенки…
Я пристальнее всматриваюсь туда, куда указал Лих. Меж ящиками и клетками, прижавшись к обструганным доскам кузова, шевелятся две больные псины. Так мне кажется сначала. Сослепу я принимаю гладкость их кожи за проплешины, а неказистую кривизну тел — за признак старости или рахита… Но те два существа, которых я посчитал изможденными, обреченными на голодную смерть собаками, на деле люди. Дети, если быть точным.
— Пса крев… Уж совсем не на это я рассчитывал, тупой ты Кишовник!
Пара ребят неопределенного возраста. На вид им лет девять или десять, но худые дети всегда кажутся младше ровесников. Будь им хоть все шестнадцать, попытаться угадать — что ткнуть пальцем в небо. Одно ясно: жизнь их последнее время не баловала. Колени и локти содраны, ногти теряются в канавках засохшей крови, а виски и щеки впали, придавая бледным вспотевшим лицам и впрямь какую-то собачью остроту.
— Эм… вы как?
Никакой реакции. Ни движения под холщовыми накидками.
Наверное, они погодки. Справа девочка, судя по растрепанной русой косичке. У второго заморыша волосы обкорнаны под горшок, а на щеке то ли язва, то ли родимое пятно. Наверное, мальчик. Они и так похожи как две капли воды, но кое-что делает их двумя половинками одного разбитого сосуда: одинаково бессмысленный взгляд мутных глаз. Как будто внутренне дети давно умерли, иссохли заживо, оставив в этом мире лишь пустые оболочки.
Через силу сбросив оцепенение, я пинком обращаюсь к горе-шоферу.
— Это что еще за представление, а?! — рявкаю я. — Может, ты у нас конферансье, а это твоя театральная труппа?
Мужичок сегодня приобрел новую привычку: в беседе со мной закрывать голову руками.
— Не моя! Ничего не знаю! — затравленно мычит он. — Мое дело шагоход водить! Вожу я…
Меня разбирает гнев. Но не от обиды за незнакомых детишек или из-за раздутого чувства справедливости. Обманутые ожидания — вот что огорчает Бруга.
— Заткни пасть! — Пинаю опять, и шофер, опрокинувшись, пальцами влезает в смятое лицо Супони. — Прекрати верещать и отвечай, где моя чертова девка!
— Пусти! — сходит он на захлебывающийся вой. — Я только вожу-у-у!
Бестолковый шоферишко сделался вконец бесполезным. Потрясывает замаранной в крови рукой так, точно она онемела, и хнычет, хнычет… Как же тянет смешать с брусчаткой и его заплаканную рожу!..
— Эй, дядя, оставь его. — Лих оттаскивает меня за плечо. — Ты не видишь — он же совсем башкой потек?.. В таком виде он скорее одержимым станет, чем скажет что-нить путное!
Если так подумать, в чем-то парнишка прав… Этот мужик, может, и пройдоха, каких поискать, но мне ничем не навредил. По правде говоря, он меня даже не бесит. Вернее, бесит, но не он.
Я сам довожу себя до белого каления этим дрянным спектаклем, который для себя же и разыгрываю. Создаю видимость бурного поиска одной женщины среди тысячи тысяч других. Бросаю свое тело в двери и переулки. Заставляю мышцы двигать кости и раз за разом прихожу в это Пра забытое место, этот Кишовник.
Я как истощенный паломник, что залпом выпивает целый бурдюк воды. В пустом желудке становится тяжело, и голод уходит. В короткой перспективе этот милый самообман работает, мозг по наивности купится на твою уловку и решит, что ты сыт. В короткой перспективе ты почувствуешь облегчение. Но в долгой — ты умрешь.
— И что ты предлагаешь, дружище? Отпустить дурачка?
— Плюнь на него! — ширит глаза Лих, как бы удивляясь нелепости моего вопроса. — Ему и так не жить. Его начальство порешает только за то, что он нам двери отпер, сам же слышал. Но ты его все-таки придержи, пока я там не закончу. Я быстро!
Тут наступает моя очередь хватать Лиха за плечо.
— Стой, что ты там быстро закончишь?
Тот непонимающе морщит лоб.
— Как что? Нельзя же этих ребят в конуре на колесах бросать. Да и все эти шерстяные… Пусти меня, курва! Надо их вызволить, пока никто на шум не сбежался!
— Мы не будем этого делать, парень. — Я сжимаю его плечо крепче.
— Ты смеешься типа?! — взрывается Лих, пытаясь выдернуть руку. — Сейчас вообще не до шуток!
— Ни черта мне не смешно, — понижаю голос так, чтобы он походил на глухой рокот бальзамника. — Вся эта ситуация… просто ошибка.
Трущобы больших городов — что осиные гнезда. Маленькая пакость — брошенная шишка или, скажем, убитый шныра — прокатит, затеряется в общем гуде. Но стань смелее, развороши его палкой — и сможешь только мечтать о том, чтобы завтра прийти сюда снова.
Мои дела в Кишовнике еще не окончены. А значит, ворошить его нельзя.
— Ошибка, дядя?! Да это настоящая удача, что мы нашли этих ребят! Каковы шансы, что им помог бы кто-то еще, не наткнись ты на этого торчка? Это же Кишовник! Здесь через чужие беды просто перешагивают, будто то бараньи кучи!
— Наткнувшись на этого торчка, мы только глубже увязли в собственной куче. У нас и без того врагов больше, чем блох на всех этих половиках. — Я киваю в сторону кузова. Оттуда раздается всё та же деловитая возня, не взбудораженная ни открытыми дверьми, ни нашей словесной перепалкой. — А ты собрался посадить нам на хвост новых приятелей?
— Это ты увяз в куче, дядя! — Лих вырывает плечо из моей хватки и тут же контратакует: тыкает указательным пальцем в куртку. — И это ты сам, а не кто-то из цеха нажил себе врагов! Целую прорву нажил, курва! И после этого смеешь запрещать мне нажить парочку своих?
Я еле успеваю смахнуть его нахальный палец, пока на нем не сомкнулся шнурованный рот куртки.
— Парочку? — Я сплевываю наземь, сжав кулаки. — Парочку, ты думаешь?! Да ты даже не знаешь, кому переходишь дорогу, мозгляк желторотый!
— А ты типа знаешь? — Он сужает глаза, чтобы тут же зыркнуть на обезображенный труп у моих ног. — И знал каждый раз, кто стоит за всякой твоей жертвой? Сомневаюсь, дядя. Зато вот я кое-что знаю наверняка. Например, почему ты вдруг сделался таким, курва, осторожным.
— И почему же?
— Потому что боишься свою телку спугнуть.
Кажется, скрежет моих зубов слышно на другом конце Бехровии.
— Ага, угадал, дядя? Лих попал в точку? Точняк. Стоит какому-нибудь пропитому, синему пьянице прорыгать нечто похожее на слово «канифоль», так ты становишься покладистей служки! Сразу такой весь из себя продуманный, аккуратный и правильный, как жирная девственница…
— Ты ни черта меня не понимаешь, пса крев.
— Но я прекрасно понимаю одну вещь: что хочу вытащить этих детей из дерьма. И что на твое мнение мне плевать!
Лих хватается за дверцу кузова, норовя прошмыгнуть внутрь. На этот раз я не спешу его останавливать. Хочет тратить время на глупости — пускай.
— Какое человеколюбие! Ну, вытащишь ты их, и что дальше? — хмыкаю я, старательно изображая равнодушие. — Ты глаза разуй, идиот: они либо прокаженные, либо сироты. Домой их потащишь? Будешь нянчить как своих?
Лих не оборачивает ко мне головы, словно ему отвратительно встретиться со мной взглядом. Но я вижу, как каменеют мышцы его веснушчатого лица, облепляя кости серой маской отверженности. В моей памяти всплывают лица роялистов-партизан, согнанных респами на эшафот. Даже явственно чуя дыхание смерти, ощущая лбами холод гвоздей, когда палач намечал канавку для удара, те не выказывали сожалений.
— Чтоб ты знал, — одними губами цедит Лих, — я тоже сирота.
Я проглатываю едкое напоминание через силу. А он, чуть помедлив, ругается шепотом.
Тут раздается звук, похожий на хлопанье крыльев, и еще до того, как Лих опускает сапог на подножку кузова, парня поглощает тьма. Черная тень прибивает его к земле гигантским вороном быстрее, чем я успеваю среагировать.
Шварканье брусчатки, треск подмерзшей лужи. Уже почти оттолкнувшись от земли, я цепенею в замешательстве. На короткий миг два тела, барахтающиеся в шаге от кузова, замирают для меня героями батальной живописи. В памяти ярким штампом отпечатывается винный плащ, вмятый в грязь Кишовника, а на его фоне — лицо Лиха с разинутым в крике ртом. Бледное, потрясенное, оно заляпано свежей кровью. Одной рукой парень пытается вырвать из ножен Сираль, а другой упирается в омерзительное кожистое нечто.
То, что вначале почудилось мне вороном, больше похоже на бескрылого нетопыря. Человекоподобная тварь, кривая и шершавая, ряженная в свисающий клочьями изодранный балахон, сгрудилась над Лихом. Обняв его туже страстной любовницы, прильнула к шее лопоухой башкой — и стрекочет, клацает, щелкает.
И в ту же секунду что-то тяжелое и скользкое отбрасывает меня на добрые три сажени. Перевернувшись на мерзлой дороге, я вскакиваю — и мгновенно корчусь от боли. Грудь обжигает: шнуровка куртки лопнула, перерезанная чем-то острым, и теперь безвольно висит нарубленными червяками.
— Загулялся ты, мясной человечек…
Передо мной, подрагивая от возбуждения, вырастает вторая тварь. Ее плечи укрыты таким же заношенным балахоном. Ветхие тряпки спадают к ногам, а до низа живота распороты, оголяя прозрачную бледную кожу. Сквозь нее просвечивает паутина ребер, переплетенных, как корни дерева.
Упырь.
Высунув из рукава лапу, он помещает в рот бугристый палец. Меж разномастных зубов елозит жирный слизень языка, пока уродец обсасывает с когтя кровь. Кровь Бруга. Различить вкус упырю не под силу, но так, наверное, ярче раскрывается моя боль.
— Хреново тебе, жжется, режет, — томно, причмокивая и с придыханием протягивает тварь. Широкие уши дрожат, а по-рыбьи бесцветные глазища следят за мной неотрывно. — А уж как будет… О-о-о, понаделаю в тебе дырок, а потом в каждую оттрахаю…
Издав гортанный рык, он срывается с места. Отскочив от брусчатки единожды, сигает мне в ноги бешеной кошкой. Я на рефлексах ухожу в пируэт, не глядя, наотмашь хлестанув Цепью. Сучий визг упыря говорит, что Шенна не промахнулась. Тварь отскакивает взад, зажимает лапой перебитую кисть. Между пальцами стекает дымящаяся кровь и, не долетая до брусчатки, тут же в воздухе рассеивается пылью.
— Ну, и кому теперь хреново? — издевательски выдыхаю я, раскачивая Цепь в кулаке.
— С-с-сука! — шипит он, отрывая ладонь от рукава. Я вижу, как внутри балахона, там, где стальные звенья должны были надломить упыриную кость, что-то шевелится. Скрип рвущейся плоти — и в том месте прямо на глазах набухает жуткая шишка. Ткань раздается вширь, дымясь, спекается с раной и тоже обрастает безобразной костистой коркой. — Тебе хреново! Тебе будет!
Упыриная кисть, агонически скрючившись, шмякается на землю, а обрубок лапы оплывает, опухает… пока не становится похож на настоящую палицу.
— Пса крев, научишь так же?
Я стою перед ним, сдерживая чеканящую боль в левом колене. Штанина отяжелела от крови: все-таки достал меня когтями, скотина ушастая…
— Научу… — щерится он, ухнув по воздуху увесистой культей. — Только размозжу твои яйчишки…
Теперь моя очередь. Делаю выпад — упырь уходит с грацией танцора, в ту же секунду подлезает сбоку и, размахнувшись снизу вверх костяной палицей, метит под мышку. Парирую, Цепь сходится с чудовищным обрубком в клинче, металлически отстукивает по корке… но выскальзывает из пальцев и валится под ноги. Шипение. Тварь замахивается для удара — безоружный, ухожу вправо. Упырь скоро замечает, что я выронил Цепь. На морде его промелькивает обожание, зрачки ширятся, а язык, прикушенный от удовольствия, объят клочьями кровавого дыма. Зачерпнув здоровой лапой по земле, упырь мчится навстречу… и падает плашмя, стреноженный Шенной.
Я мысленно благодарю ее. Пытаюсь отдышаться. Но стоит мне припасть на порезанное колено, пока Шенна крепче стягивает визжащего упыря, я вспоминаю про Лиха. Каким-то образом ему удалось подняться на ноги, и теперь они с первой тварью обмениваются финтами и ударами в мажущем свете фонаря. Парень сбивает наскоки упыря плащом, колет в промежутках шпагой, но тот снова и снова, прыткий по-обезьяньи, ускользает от стали Сираля.
Постойте-ка… Кого-то не хватает.
Я вспоминаю о шофере, лишь когда всхрапывает, заводясь, бальзамник шагохода, а от кузова, вновь запертого, отделяется высокая стройная тень. В кишках у меня предательски ворочается: на шофера тень не похожа. Как бы в подтверждение моих мыслей шагоход трогается, обдав дворик облаком едких испарений. Кузов, сдав назад, подпрыгивает на всеми забытом Супоне. Колесо прокручивается на трупе, сдирает с него одежду и кожу, а после катит вперед, вслед за механическими лапами.
Если честно, теперь мне еще глубже плевать на этих сирот и животных, даже на смешную седую дворнягу с аллергией на дымлист. Черт с ним, с Лихом, что возненавидит меня за шагоход, уже хрустящий лужицами за поворотом, ведь не справлюсь с еще одним незваным гостем — и ненавидеть будет некому.
Лих не торопится кончать свои танцы с первым упырем. Цепь занята вторым, и пока у них тоже ничья. Добить его? Не успею: третий уж близко. Отозвать Цепь? Тогда их станет двое на одного. И, как назло, даже в Нечистого не перевернуться. Где же ты, трусливый ублюдок, когда так нужен? Будь трижды проклят Строжка с его коматозной терапией.
Медленно поднимаясь с колена, я чувствую боль. Жжется в колене, жжется в груди. А еще что-то твердое и угловатое впивается в ложбинку между ребрами. Ах да, совсем про тебя забыл, каганова коробочка. Извини, но не видать тебе, похоже, теплой витрины ломбарда… При мысли о шарманке сердце мое екает, а в виске стреляет запоздалым прозрением. Выхватываю ее из кармана и сжимаю в ладони, пылко, точно девичью грудь. Когда я лихорадочно раскручиваю ручку, в коробке невнятно скулит, точь-в-точь как тогда, в Красном квартале… Вдруг упырь, скованный Цепью, издает каркающий вопль. Он мешкает, напор его тает, уступив беспорядочным метаниям. И Цепь не упускает шанса оплести ему горло. Вой, сходящий на бульканье, хруст шеи, а после — стук корковатых пяток по земле.
Озираясь по сторонам, продолжаю мучить шарманку.
В танце Лиха случилась пауза, словно в паре вальсирующих один отдавил другому ногу и тем растоптал весь ритм. Лукавый, сбивающий с толку взмах плаща — и тяжелые монеты, вшитые в полу, чиркают по зубам. Досадливый клекот — укол — плачущий упыриный вскрик, и вот уже тварь косолапо, урывками отползает за фонарь, чуть не выдирая свои широченные уши. За ним влачится дымно-кровавый след.
Но где третий упырь? Пса крев, неужели потерял…
Не успеваю я толком напрячься, как передо мной вырастает нечто, прямо из брусчатки. От внезапного толчка в грудь я падаю наземь, расшибая крестец до онемения в ногах. Перед глазами плывет, и упырь чудится мне непроглядным темным маревом. Я поражаюсь его проворности. Кто бы это ни был, он смертельно быстр. Кривлюсь от боли, но всматриваюсь в его лицо, что луной бледнеет на фоне ночного неба.
— Перестань. — Хотя голос звучит неуместно мирно, чуть ли не просительно, я не питаю иллюзий. В этом единственном слове столько беспощадной холодности, что пересыхает горло. В его белой руке поблескивает каганова шарманка, воздетая к корявым крышам Кишовника, точно агнец на заклание.
— Ты… — издаю жалкий хрип.
— Я, — кротко кивает он. И легким движением паучьих пальцев сминает шарманку в неузнаваемый жестяной комок.
Порыв ветра треплет бурый, цвета прошлогодних листьев, балахон. Капли свечного воска кажутся бисером на заношенном сукне монашеского облачения. От него пахнет запустелой церковью и мертвыми жуками.
— Лирик. — Я порываюсь встать, как вдруг босая, мертвенно-бледная ступня наступает на мой башмак, не давая подняться. Обитая подошва поддается, гнется под его весом, вдавливаясь в свод стопы. Я скрежещу зубами.
Скорбный лик упыря испещрен выпуклыми шрамами и похож на лоскутное одеяло. Длинные волосы, еще лакричнее и темнее, чем у Инжении, льются с висков двумя дегтярными ручьями.
— Ваши святые отцы утверждают: человеческое тело — это храм. — Его вертикальные зрачки, окруженные багряной радужкой без белков, потрошат меня, словно изучают течение гуморов, что мечутся в моих органах, чуть не лопая сосуды от страха. — Но в чем смысл храма, коль он так хрупок?
— Зеэв был прав. — Я мотаю головой, преследуя навязчивую мысль. — Вы вылезаете из Красного квартала!
— Прав, да не в том смысле… Ах, разве это так важно? — Лирик нащупывает взглядом мое сердце, и оно начинает биться быстрее. — Как ни банально, Бехровия — один сплошной скверно поставленный спектакль. У вас свои роли, а у нас — свои. Разница лишь в том, что вы — расходный состав, букашки. Ведь игра ваша огорчительно посредственна, а вклад так ничтожен, что и слова тратить стыдно.
— Так чего ж тогда словоблудишь, а, упырь?
Пожав плечами, Лирик прикрывает веки. Кожа на них так тонка, что я могу различить сквозь нее вертикальные щелочки зрачков.
Он не глядя ленивым взмахом ладони отбивает бросок Шенны, подобравшейся сзади. Та звякает в темноту.
— От скуки…
Следом с тонким присвистом воздух рассекает клинок. Лих! Он бы раскроил Лирика от плеча до паха, но упыря уже нет. Лирик пропал: пошел маревом и исчез, как сдутое свечное пламя! Сираль, ведомый силой удара, отскакивает от брусчатки в дюйме от моего башмака.
Теперь Лирик возвышается посреди двора, похожий на зловещее огородное пугало. На плече у него обмяк упырь со свернутой шеей, а позади беспокойной тенью маячит тот, что бился с Лихом. Я наконец-то, неловко подволакивая ногу, нахожу в себе смелость подняться с земли.
— Ты же понимаешь, упырь, что каган этого так не оставит?
— А может, букашка, мне только того и надо?
От его надменного тона плывет в глазах. Его ровный, холодный голос душит здравый смысл.
— Так кончай прикидываться сраным болотным огоньком, кодла! Разберемся здесь и сейчас!
Подавив зевок, Лирик надвигает капюшон балахона.
— Жаль слов, — отвечает он.
И шмыгает в тень обветшалых стен Кишовника. Скрежет когтей по камням — и вот упыри уже карабкаются вверх. Их движения жутковато неправильны: есть в них нечто скользкое от водных гадов и ломаное, хрусткое — от сверчков. Но сильнее всего тревожит, что в основе этих юрких, сгорбленных теней угадывается человеческое, только искаженное. Словно сами боги создали упырей в насмешку над людским родом.
Или это мы, напротив, результат неудачной шутки?
— Скотина…
От шипения Лиха воспоминания об упырях сливаются с полутонами Кишовника, и не остается ничего, кроме странного запаха, как в запустелой церкви, набитой мертвыми жуками.
— Ничего, дружище. — Я морщусь, дотронувшись до пореза на груди. — Мы с ним еще поквитаемся.
— Не он, — обрубает Лих. — Ты скотина.
— Черт, парень, не начинай…
— Ты даже не попытался их остановить. — Дрожащей рукой он со второго раза попадает Сиралем в ножны, даже не очистив клинок от упыриной крови. — Ты… Тебе просто плевать на других, да? Да, Вилка так и говорила всегда, а я, балбес, не слушал…
Он оборачивает ко мне лицо, такое бледное, что может посоревноваться с упыриным. Почему-то оно кажется мне странным, будто чего-то не хватает.
— Дружище…
— Знаешь, в зад себе запихни этого своего «дружищу». — Взгляд его тускл. Не от усталости или боли, но от разочарования. — Мне было важно спасти тех ребят. Им типа в жизни не свезло, как нам с сестрой. Как мне, курва, не свезло. А ты просто стоял и смотрел, как их увозят…
— Лих…
— Дело даже, ну, не в них. Не в сиротах этих, понимаешь? Каналья, в том, что ты не оставляешь мне выбора. Не так… Курва, слова не идут… Не даешь самой возможности выбора, во. Такое чувство, что, по-твоему, правильно лишь то, что и делается по-твоему. А все остальные — я, Вилка, тетя, дед, да даже Хорха — могут хоть в лепешку расшибиться, а ты харкнешь, переступишь и…
— Лих, твое ухо.
— А?
Он рассеянно ощупывает рану позади виска. Проводит пальцем по изуродованной ушной раковине, размазывает кровь по кудрям, точно не осознавая, что от уха у него остался крохотный рваный огрызок.
— Упырь, наверное, откусил, — с пугающим спокойствием заключает он. — Некрасиво, да?
— Девкам нравятся шрамы, — виновато улыбаюсь я, поднимая Цепь с земли.
— Наверное, так. — Он поджимает губы. — Что ж, всё одно заживет. А я буду смотреться в зеркало и каждый раз вспоминать, какая ты скотина.
— Что мне теперь, извиниться? Слезно умолять о прощении? Это ведь всё равно ничего не изменит. — Я закатываю глаза, но в кои-то веки делаю это от растерянности. Не потому что неправ, а оттого что непривычно видеть Лиха одноухим и, главное, разбитым. Отец бы посмеялся надо мной, назвал хорьком и мямлей. Да и пошел бы он в Глушоту. — Погоди же ты! Дойдем до «Вогельмир», а там…
— Не. — Оторвав от блузы рукав, парень неловко перевязывает голову. — Я не пропаду. Со мной мой друг Сираль. А ты… — он смыкает губы, нехотя проглотив оскорбление, — ищи-ка свою зазнобу.
На мятной ткани мигом проступает темное пятно.
— Только типа сделай одолжение? Найди ее наконец, а потом свали куда подальше.
* * *
Я улизнул из кирхи еще до первого заводского гуда. Рассудил, что разумнее досыпать в «Усах бедного Генриха», чем ловить косые взгляды хремовцев или отвечать на их неудобные вопросы. Так что к полудню от меня разило не хуже, чем от самогонного аппарата, а на щеке, казалось, навсегда отпечатались все неровности ольхового стола. Добавь к этому срезанную мошну с двумя оставшимися грошами — вот тебе и доброе бехровское утро. Правда, саму мошну, пусть и без монет, потом заботливо подложили на лавку. Видно, вор побрезговал забирать кожаный мешочек, когда обнаружил внутри, помимо грошей, кое-что еще.
Топлива в «Вогельмир» хватило ровно до площади Бехерплац. Потом бальзамник закашлял, прихрюкивая по-свинушьи, и моя характерная тренога заглохла враскоряку на одном из тротуаров.
Я развалился на холодных, темнее базальта ступенях Глёдхенстага. И сидел так, пока таборянская кровь дошивала мои порезы. Внизу скучковались нищие. Рваные и худые, с красными шелушащимися лицами, они не клянчили милостыню вслух, а только раскрывали ладони горстями, уткнувшись взглядами в дырявые башмаки. Выше меня по лестнице, у тяжелых бронзовых ворот, толклись горожане. Одни курили, обмениваясь новостями, другие просто сновали у входа, не желая, видимо, торчать внутри в ожидании своей очереди. Меж ними, как ласковая собачонка, вертелся торгаш-коробейник.
По площади гулял промозглый зимний ветер, завывая в арках башни. Он уносил прочь смрад немытых тел и болезни, поднимавшийся от нищих, утешал меня. Думалось, в такую погоду и мой перегар станет почти неуловимым. Но прохожие бехровцы всё равно фыркали при виде меня, дамы зажимали носы и одергивали подолы платьев, точно боясь, что ткань впитает мой спиртовой парфюм. Учтивее всех были гремлины: они просто делали вид, что меня не существует, и семенили по ступеням дальше, чуть слышно попискивая. Наверное, оно и к лучшему, что их язык мне незнаком.
Грудь уже зудела — хороший знак, но под коленом кожа то и дело рвалась снова, когда я двигал затекающей ногой. Ничего, к вечеру будет как новое. Если уж мне и есть за что благодарить отца, так за живучесть. Не бурли во мне злая, упрямая кровь Пра-бога, рожденная в союзе его семени и лона таборских дочерей сотни лет назад, быть Бругу сейчас ходячей отбивной с кучей болячек, выпадающими суставами и костями, вечно ноющими от старых переломов. Впрочем, вряд ли. Мой образ жизни наверняка бы сгубил меня намного раньше. Привел бы к унылому гниению на дне какого-нибудь безымянного оврага.
«Еще не всё потеряно», — напомнило колено ноющей болью. Действительно. Пусть и избранные Пра, таборские мужи редко доживают до почтенной старости: отрубленные головы даже у нас не прирастают обратно. Но жизнь без сечи — не жизнь, как не бывает сечи без риска. В бульоне бесконечных битв самому нужно уметь вскипать. Кажется, засунь этот дикий, неуемный норов в южанина — и тот либо взорвется, либо свихнется от бессилия. Слишком мягко, слишком розово южаково тельце. Не подходит оно для войны.
Зато подходит для лжи и предательства. Правда, Коста?
Проходивший мимо констебль погрозил мне прутом. Он объяснил в приказном тоне, что место для «босяков» — на нижних ступенях. Я же показал ему дулю — жест, понятный в любом уголке к западу от Бехровских гор. Констебль свел брови, шагнул ко мне, занеся прут для удара… и мне пришлось подкрепить дулю цеховой книжкой.
Ладно, надо поскорее разыскать кагана. Следующий констебль может оказаться не таким сговорчивым, как этот. Есть такой дивный сорт легашей, которым в удовольствие выписывать предупредительные листы или, еще лучше, устраивать досмотры. А я не горел желанием объяснять, что за дьявольщину прячу в мошне.

Каюсь, на самом деле я не рассчитывал найти Зеэва в необъятной громаде Глёдхенстага, тем более так быстро. В отличие от прочих бехровцев в очереди я не переминался с ноги на ногу, не поглядывал на золоченую башенку часов, что возвышалась посреди палаты бессменным тикающим гвардейцем. Тягучее течение времени действовало на меня успокаивающе.
Получи номерок, подай прошение, затем ожидай. Потолкуй с гремлином в оконце справочной, зевни сорок четыре раза, пока слеповатый работник сверится с журналом посещений.
Бюрократическая волокита, так ненавидимая простым людом, отсрочивала момент разговора с каганом. С одной стороны, я подсознательно стремился избежать его: воспоминания о нашей фестивальной размолвке были еще свежи. Но с другой — жаждал новой встречи всем сердцем, да так, что мои ладони наверняка вспотели бы, если б могли.
Зеэв — неуступчивый горный баран, но на его рога замысловатым узлом намотана ниточка. Нить, тянущаяся к Косте через ублюдочный, умирающий от дурмана и нечистот лабиринт Кишовника. После вчерашнего возвращаться туда без зацепок уже не казалось удачной идеей.
По словам гремлина вышло, что еще утром каган отметился для посещения архива. Я вздохнул от облегчения и досады сразу. На втором этаже башни, в приемной зале архива, меня встретил другой гремлин, одетый в строгий костюм. Подняв над столом короткоусую, необычно острую мордочку, он настороженно изучал меня через выпуклую линзу окуляра. Серая, как у мыши, шерстка на его макушке была убрана в забавную кисточку.
— Центральный городской архив, — гремлин ошеломил меня мелодичным женским голосом, вырвавшимся из шкатулки-переводчика. Голос этот подозрительно напоминал тот, что объявлял остановки в масел-тросах и давным-давно — в маслорельсе. — Слушаю вас.
Вот те на, гремлинова самка. Раньше я и не задумывался, как получаются маленькие кротолюды. Мол, ну родятся и родятся, пусть хоть сами собой, из пыльных томов и грибных хлебцев. Но теперь жизнь стала для меня чуточку понятнее.
— Ну здравствуй, подруга, — я ухмыльнулся, с интересом разглядывая филигранно отточенные, правильной формы резцы гремлинши, — мне бы…
Кротиха дернула пучками вибрисс, издала недовольный стрекот.
— Как архивариус Глёдхенстага, ставлю вас в известность, — продолжила она механически-женским голосом, — что дифференциация по половому признаку неприемлема и, кроме того, оскорбительна на любых уровнях профессионального и бытового взаимодействия.
Я подавился.
— Э-э-э, чего?
— Неважно. — Отняв шкатулку от полного румяного горла, она не то пискнула, не то чихнула. На мгновение мне показалось, что мордочка ее приняла озлобленное выражение. — Продолжайте.
— Эм… мне только в архив попасть.
— Для посещения архива необходимо записываться заранее, — фыркнула архивариус. — Расписание отдельных секций указано на двери. Давайте сюда свое ремесленное удостоверение и пока заполните формуляр по образцу…
Я опустил на стол цеховую книжку. Гремлинша задергала подвижным носом.
— Следовало сразу известить, что вы цеховик, — заворчала она, распахнув мой документ на первом развороте самыми кончиками коготков. Но, разыскав дату печати, быстро сменила гнев на милость. — Господин Шваржаг, учитывая ваш короткий срок службы, первый и последний раз объясняю: в цеховую книжку вклеен бессрочный абонемент. — Тон ее стал учительским, чеканящим каждое слово. — По нему вы имеете право в любое время посещать открытые секции архива, пока не покинете цех или не скончаетесь при исполнении.
— Звучит обнадеживающе.
— Учет любит сухие факты, господин Шваржаг. А смерть — наиболее разумный и доказательный факт жизни. — Она поправила окуляр. — Итак, продлевать абонемент требуется раз в…
— Да мне каган нужен, вот и всё. — Я вытер пот со лба. — Я что, похож на книголюба?
Архивариус смерила меня скептическим взглядом.
— Ну да, пахнете вы отнюдь не чернилами.
— Чего?
— Ничего. — Обнажив маленькие острые клычки, она вернула мне цеховую книжку. — Господин каган намеревался посетить секцию «Расовая история». Налево от «Революционных потрясений VII века после Падения»… И да, Глёдхенстага ради, господин Шваржаг, — окликнула гремлинша напоследок, — не меняйте книги местами.

Кагана я нашел не по указателям, а по стойкому запаху жженого солода и звериной шкуры. Зеэв медвежьим чучелом возвышался над кряжистым столом меж бронзовыми канделябрами и стеллажами, до отказа заставленными томами с витиеватыми названиями. Сам стол был также завален: на одной половине выстроилась пирамида из книг в кожаных переплетах в окружении стопок поменьше, на другой была расстелена пожелтевшая пергаментная карта. Большую часть ее занимали очерки Западных земель и Бехровских гор, и лишь жалкая полоска суши на востоке обозначала дикие территории, ныне принадлежащие Центварской империи. Судя по всему, картограф, чья рука когда-то корябала пером этот пергамент, давно рассыпался в прах.
Никакой Республики на карте не было и в помине. Вместо нее от Спорного моря на юге и до самой Глушоты раскинула щупальца густо исписанная, почти целиком чернильная клякса Царства.
— Образовываешься? — как бы невзначай спросил я, медленно подходя к столу.
Каган не поднял головы. Так и стоял, уткнувшись носом в ветхую книженцию с обложкой, что от проделок жука-кожееда стала похожа на сито.
— А, это ты, — прогудел Зеэв, ничуть не удивившись. — Как чувствовал, что ты объявишься.
— С чего вдруг? — недоверчиво фыркнул я, скрестив руки на груди.
— День начался слишком хорошо. — Он пожал плечами, укрытыми шубой. — Кто-то обязан был его испортить.
Я слегка расслабился. Шутит — значит, не держит на меня зла.
— Ого, с каждым днем ты всё больше совершенствуешься в комедии, дружище. Это ли не благотворное влияние Бруга?
— Или отсутствия Бруга. — Каган аккуратно, почти любовно перелистнул древнюю страницу. Он выглядел зобром, который пытается не повредить хрупкую бабочку.
— И что читает мастер Горного цеха, когда его никто не видит? — Я склонился над рукописью, силясь разобрать хоть пару слов. — Никак пошлые рассказики про похотливых жриц Эраты?
Зеэв отпихнул меня локтем. Сделал он это небрежно, не прилагая силы, но этого оказалось достаточно, чтобы я покачнулся и чуть не свалил пирамиду из книг.
— «Народы и судьбы» Джакоба Клюка, — нехотя ответил каган и шумно выдохнул носом, потеряв строку. — Больше авантюрист, чем ученый. Его выводы очень субъективны, но… — он помедлил, словно сомневаясь, стоит ли делиться со мной мнением, — мне нравится стиль.
— Но картинки-то там есть?
— Нет.
— Ну, может, еще нарисует.
— Вряд ли. — Каган потрепал себя за бакенбарды, снова сбившись с места, где читал. — Говорят, Клюка съели таборяне, когда он рискнул описать их традиции. Жаль.
Помнится, барон Надав и правда пил кислое зоброво молоко из черепа какого-то «вумника». Еще кичился, что сам Пра-бог, пока не умер за нас, наполнял его в Литу южаковой кровью. Из раза в раз Надав показывал нам следы «божьих зубов» на кости, а отец обзывал его пьяным брехуном. Были же времена…
— Если ты пришел меня отвлекать, то выбрал неудачное время. — Зеэв заложил страницу курительной трубкой так, чтобы мундштук касался последней прочитанной строки.
— Вообще-то я по делу пришел, дружище.
— Опять Коринн? — Зеэв распрямился, и поясница его хрустнула, что речной лед по весне. — Я, кажется, дал ясно понять…
— Нет же, пса крев! — Я всплеснул руками от обиды. Само собой, он прав: не единожды в подсознании промелькивал ехидный образ Констансии, а я вонзал ногти в ладони, чтобы не ляпнуть о ней какую-то глупость. Но будь Зеэв хоть тысячу раз каган, он не имеет права попрекать меня ею! — Да, я был в Кишовнике. И нашел там такое, о чем ты и подумать не мог!
— Я предупреждал тебя, Бруг. — Каган упер кулачищи в бока. — Это место совсем не…
— Оставь меня без своих поучений, дружище, — оскалился я. — Теперь Бруг знает побольше твоего.
Выпростав руку из-под куртки, я бросил на стол свою потяжелевшую мошну. Глухо стукнув о лакированное дерево, чиркнув по пергаменту карты, она пересекла чернильные границы Царства и по-хозяйски уместилась в Бехровских горах.
— Что это? — нахмурился каган. — Кошель?
— А ты сам посмотри.
Зеэв с секунду глядел на меня исподлобья. Потом сгреб мошну в охапку и, взвесив на ладони, широкой, что мясное блюдо, пальцами другой руки осторожно ослабил ремешок. Он будто ожидал, что внутри таится смертельно ядовитая пепельная гадюка.
Впрочем, гадюке он бы удивился меньше.
— Холера. — Отечные веки кагана широко распахнулись, а мешки под глазами пошли лиловыми складками. — Ты где это взял?!
Я не смог сдержать победной усмешки. Даже на такого великанского карпа, как Зеэв, найдется свой крючок.
— Уж не на рынке купил, дружище.
— Кишовник? Уверен? — Он сунул палец в мошну. Внутри хрустнуло. — Не может быть.
— А я тебе о чем? Еще как может!
Вновь затянув ремешок, каган опустил кошель на кипу книг. Затем отложил «Народы и судьбы» на край стола, выругался, вспомнив про трубку, и в спешке, не свойственной ему, пихнул в глубокий карман шубы.
— Холера, — опять буркнул он, сворачивая карту в длинный рулон. — Надеюсь, оружие с тобой?
— Обижаешь, дружище. — Я прихлопнул по груди, где под курткой свернулась Шенна. — Но я всё жду, когда ты начнешь умолять старину Бруга о подробностях.
— Некогда. Расскажешь по дороге.
— А мы что, куда-то спешим?
— Да, — прогудел Зеэв, вытащив из-под стола что-то длинное и тяжелое, сталью громыхнувшее по изогнутым ножкам. — Пора навестить Перууна.
В кулаке он сжимал свой причудливый топор, чей зубчатый диск мрачно сверкнул в свете канделябров.
* * *
До Красного квартала мы добирались на масел-тросе. Сидя на скамье, Зеэв внимательно слушал мой рассказ о событиях в Кишовнике. Он не перебивал, не задавал вопросов, лишь изредка просил быть лаконичнее, когда я чересчур вдавался в подробности. Остаток пути прошли пешком. На этот раз менталевую арку мы преодолели без задержек: констебль, учтиво отсалютовав каской, даже не потребовал цеховых книжек.
— М-да, дневной свет совсем не красит это местечко, — протягиваю я, когда арка за нашими спинами вновь брызжет искрами.
— В красивые места смертников не ссылают, — хмуро отвечает каган.
Ранним вечером, пока сумрак и алый свет фонарей еще не окутал всё вуалью загадочности, Красный квартал — просто мертвый, брошенный край. Не отличить от тех городков на Западе, по которым прошлась республиканская армия. Серые руины с пустыми глазницами окон, запустение, курганы разграбленного хлама в переулках. Разве что без следов пожарищ и освежеванных трупов, которыми так грешат карательные бригады респов.
Под тяжелым свинцовым небом фонари кажутся погребальной процессией. Сотни худых фигур в стеклянных шапках, что вереницей уходят вдаль до самого театра. Кажется, эти фонари — единственное, до чего не добрался разрушительный упыриный рой. Если бы алое пламя не усыпляло их ночью, а днем не слепило ненавистное светило, валяться бы и фонарям где-нибудь в недрах порченого скарба, из которого упыри складывают гнезда.
Ночью квартал заставлял кишки беспокойно ворочаться в животе, но вечером он навевает странную тоску. Во мраке домов, где раньше мерещились голодные глаза и зубастые морды, теперь бродят шепотки давно ушедших жителей. В палисадниках, колючих от сухого бурьяна, мелькают тени детей, чей смех никогда не разобьет звенящую тишину. А впереди, по краю мостовой, ветер шуршит холщовым обрывком, точно неупокоенная психика дворника, обреченного мести улицу до конца времен.
«Выше, сука, нос! — кричит куртка. — От такого настроя стареют, Бружок!»
Мне это не грозит: таборяне редко доживают до старости.
— Если ты продолжишь молчать, Бруг сдохнет раньше, чем мы дойдем до упырей. — Носком башмака я на ходу подгоняю холщовый обрывок. — От уныния.
— Я думаю, — отрезает Зеэв.
— Надеюсь, о том, что мы будем делать дальше?
— Тут как раз думать не о чем.
— Ну давай, просвети меня, о великий горный стратег… — Скривившись, я хлопаю по карману куртки в поисках папирос, но карман пуст и слипся, как мой желудок.
— Входим, — не сбавляя шага, рубит каган. — Призываем Перууна к ответу. Он отвечает, так или иначе. Узнаём, где у них лаз. Обсуждаем, что делать с Лириком и кто еще в этом замешан, кроме него. Перуун по-семейному решает проблему. Докладываем Глёдхенстагу.
— Вот это ты замахнулся, дружище. Смотрю, планы твои грандиознее, чем у центварского императора. — Мои губы трогает невеселая усмешка. — Только сомневаюсь, что папочка так просто сдаст нам своего упыреныша. И с чего ты вообще взял, что Перуун сам в этом не замешан?
— Если бы он хотел, то уже давно б разорвал договор с городом. — Каган дергает головой, точно отмахиваясь от моих слов. — Перуун — упырь старой закалки. Такие не развязывают войны вопреки данным клятвам.
— Так говоришь, будто вы с ним пуд соли на двоих съели.
— Так и есть, — хмуро отвечает он. — И ради Бехровии Перуун съел не меньше моего.
Глядя на несгибаемого, что чугун, кагана, я жалею, что не могу похвастаться его уверенностью. По мне, упыри и правосудие — несовместимые вещи. На что вообще Зеэв рассчитывает? Всё равно что влезть на псарню без портков и надеяться сбежать оттуда с целой задницей.
В ушах звучит холодный, как монашеская келья, голос Лирика: «Мне только того и надо».
— Ладно, дружище, тогда представь на мгновение, что Перуун потерял контроль над своим очаровательным семейством. — Я ежусь, не от ветра, а от высказанной мысли. — Что тогда?
— Невозможно.
— Просто представь, пса крев. У тебя что, напрочь отсутствует воображение?
Каган вздыхает, выпустив облачко пара.
— Будем пробиваться к выходу.
Я чуть не спотыкаюсь от того, как просто он это сказал.
— Вдвоем?! Против этой своры? Ты обезумел, что ли?
— Снаружи нас защитят фонари. А за аркой будут ждать мои люди.
— А что, сложно было дождаться твоих людей до визита сюда?
— Я отправил посыльного еще из Глёдхенстага, пока ты искал, у кого стрельнуть сигарету. — Он бросает на меня неодобрительный взгляд, насупив брови. — Но со Склонов путь неблизкий. Потеряли бы время.
— Ну да, время… — фыркаю я. — А так потеряем жизни.
* * *
За тяжелыми дверями театра «Мистерий» нас встречает тишина. Только хруст стекла под ногами и шарканье старой ветоши позволяют думать, что причина потустороннего покоя — не мои заложенные уши. Театр словно вымер.
Я с сомнением поглядываю на кагана. Тот, сведя кустистые брови, кивком указывает вперед.
В воздухе стоит густой запах брошенного жилища, сырости, воска. Пыль вьется в теплых нимбах свечей, вросших в завалы скарба и дряхлой мебели. Пляшущие огоньки уходят шеренгой в глубь рукотворной упыриной пещеры, будто приглашая следовать за ними. При всей захламленности театра для меня остается загадкой, как он до сих пор не вспыхнул от одной случайно упавшей свечки. Кажется, само пламя брезгует лизать его нечистые стены. В боковых коридорах, больше похожих на огромные крысиные норы, тоже правит безмолвие. Не слышно ни беспорядочного копошения, ни шепотков.
Никакого кряхтения.
Или отрывистого воя.
Или ритмичного скрипа, как от кресла-качалки.
Всё то, чем «Мистерий» будоражил мой слух раньше, пропало, будто театр изменил свой репертуар и теперь играет иной спектакль. Этюд тревожного ожидания. Пьесу неизвестности.
Спотыкаясь о деревянный лом, влипая ладонями в разводы на стенах и чуть не сшибая вездесущие свечи, мы пробираемся вперед. Ощущение чужого присутствия вновь одолевает меня, но широкая спина кагана, что маячит впереди, чуть ободряет. Чего не скажешь об отпечатках лап. Чем ближе к партеру, тем больше нахожу следов на рваных обоях и протекшем потолке. Часть из них старые и сухие, но прочие оставлены недавно и даже влажно блестят в полумраке. После тесной галереи наступает черед душной комнатушки. Сегодня портьера не отъезжает в сторону, и каган, раскинув руки, проходит ее насквозь. Я юркаю следом, прячась за его спиной от клубов поднятой пыли.
За портьерой приходится прикрыть глаза ладонью, чтобы не ослепнуть. В большом зале театра непривычно ярко: вдоль братских могил, куда свалены велюровые кресла, пылают факелы, а необъятная люстра вверху сияет огненным шаром. Под ней, стонущей от тяжести тысяч зажженных свечей, я ощущаю себя муравьем, на которого гадкий мальчишка направил линзу в солнечный день.
Но упырям не нужно столько света, они порождения ночи. Вся эта ослепительная броскость — для нас.
Только мои глаза привыкают к свету, я изумленно кружусь на месте. Всюду, куда достает взгляд, бурлит упыриный рой. Бельэтаж и балконы кажутся живыми, одним волнующимся организмом. Мертвенно-серый, многоглазый, тысячерукий, он неотрывно следит за любым моим движением.
Вдруг зал оглашает каркающая команда. Поднимается гвалт. Упыри колотят по доскам дырявыми ведрами, обломками вешалок, человеческими костями, обглоданными до матового блеска. Иные стучат по парапету кулаками или хлопают в ладоши. Мгновение — и шум обретает ритм. «Тум-тум-та-да», — грозно звучит дерево. «Тум-та-да-дум», — подхватывают кости и ржавое железо. Это не просто незатейливый мотив, чтобы упыри могли позабавиться, а барабанная дробь шагающего войска.
В ритм вмешивается слово. Хриплое, злое, лающее псом и шипящее змеино.
— Что они повторяют, пса крев? — спрашиваю я кагана, стараясь перекричать упыриный хор.
Сонм кривых пастей повторяет незнакомое слово снова и снова. Упыри выдавливают его из себя с таким надрывом, с каким чахоточник отхаркивает гнойную мокроту. Их зубы клацают, подбородки скользкие от слюны.
— «Хусса», — помедлив, отвечает Зеэв. — «Добыча».
Когда под дикую музыку мы подходим к оркестровой яме, ритм становится бойче, словно каждый шаг навстречу пропасти, усеянной острыми штырями, равен движению дирижерской палочки.
Сцена тоже освещена. Сегодня огнефеи, эти маленькие безмозглые комочки, возбужденно мельтешат в бутылях, лучась едва-едва багровым. По центру сцены на своем троне с фальшивой позолотой восседает Перуун. Мечтательно прикрыв веки, он будто целиком погружен в бесноватую мелодию упырей. По бокам от него стоят неподвижные фигуры Лирика и Инжении.
— Перуун! — Громогласный рев кагана оглашает зал, но даже его луженой глотки недостаточно, чтобы перекричать упыриный хор.
Перуун молчит, не размыкая век. Грудь под бордовым фраком не движется, ноги в пурпурных брюках, отглаженных до стрелок, будто вросли в доски сцены. Только правая рука упыря, бледная и аккуратная, что у куклы, сохраняет подобие жизни. Она поглаживает что-то крупное, примостившееся у него на коленях. Мясистое, складчатое, это что-то чуть шевелится, когда пальцы Перууна касаются его кожи.
— Именем цехового братства, холера тебя разбери! — не сдается каган, сжав кулачищи. — Прекрати этот цирк!
Рука Перууна внезапно замирает. Отвратительное создание на его коленях, как бы требуя, чтобы ласки не прекращались, избалованно изгибает спину, потом приподнимает передний конец… и сквозь тонкую, почти прозрачную кожицу проступают очертания детского личика. С шарами невидящих глаз, временно покрытых оболочкой. И ртом, еще беззубым, но уже просительно раззявленным.
Это кокон. Нет, скорее личинка. А внутри — безобразное упыриное потомство.
Пока оно беспомощно, но вскоре после вылупления научится истязать чужую плоть. Даже сейчас мне мерещится, что личинка пробует ухватить деснами собственную кожицу, а рот ее вопит беззвучное «хусса».
«Какая жирная гусеница, — гаденько хихикает куртка. — Интересно, как она будет пищать, если ее раздавить… Ну же! Давай попробуем!»
Перуун с театральным изяществом поднимает руку над собой и тоже, повторяя за каганом, сжимает ее в кулак. В ту же секунду упыриная музыка смолкает, а в зале становится непривычно тихо. Старший упырь вдруг резко открывает глаза, бесцветные и не сулящие ничего хорошего.
— Мне думалось, в прошлое наше рандеву я выразился достаточно ясно, старый друг, — вначале голос его звучит лениво, но в конце уже почти рокочет, эхом отражаясь от стен, — что не желаю больше лицезреть монсиров в своем доме.
Упыриный рой несогласно ропщет. Они-то уж точно были бы рады отведать моей боли.
Пышные ресницы Инжении чуть подрагивают. Я нутром чую, что смотрит она именно на меня. При других обстоятельствах я бы уже поплыл от тонких изгибов ее тела. От фаянсовой кожи, кажущейся светлее, чем белый атлас ее тугого, но скромного платья. От лакричных кудрей, ниспадающих на узкие плечи.
«А вот я рада тебя видеть», — как бы трепещут ресницы. Виолончели поблизости не видно, но опасность растворена в воздухе, словно даже острые скулы упырицы способны вскрывать вены.
— Всё изменилось, Перуун, — гудит Зеэв. — И твое положение тоже.
Седовласый упырь выпрямляется на троне, впившись ногтями в подлокотники. Отвратная личинка вздрагивает от испуга.
— И каково же теперь мое положение, позвольте узнать? — Его губы искривлены в подкове серебряных усов. — Если зрение меня не подводит, я неизменно сижу на своем законном месте, в окружении своего рода. А вы, монсиры, всё такие же непрошеные гости. С одним лишь огорчительным — для вас — нюансом…
Согнувшись в коленях, он вмиг поднимается на ноги. Личинка шмякается о сцену, скатившись по штанине его брюк, и недовольно скрипит. А затем с удивительной прытью забивается в тень трона.
— Мое гостеприимство исчерпано, Зеэв.
Сзади доносятся звуки тяжелых ударов. Обернувшись, я замечаю, как упыри один за другим спрыгивают в партер.
— Дружище, по-моему, нам пора, — шепотом окликаю кагана.
Но ему всё равно. Ни единым мускулом не дрогнул.
— Твое гостеприимство — не единственный закон Бехровии. Тебе ли этого не знать. — Зеэв опускает голову. Еще чуть-чуть, и его бакенбарды вспорют шубу на груди. — Есть и другие законы, которые твое семейство нарушило. Вы расскажете всё, что вам известно. Либо мне, либо в казематах Глёдхенстага.
Перуун весь каменеет, не то от шока, не то от мастерски сдерживаемой ярости.
— Ты блефуешь. — Его глаза сужаются в щелочки, а потом он внезапно заходится в приступе горячечного смеха. — Ну конечно! Какова игра! — Он одаривает нас вялыми хлопками аплодисментов. — Браво, монсир каган! Право, на жалкую толику времени ты даже сумел выбить меня из колеи!
— Я никогда не обманывал тебя, — вздыхает Зеэв. — И сейчас не стану. Я лишь даю тебе и твоему семейству возможность признаться. И уладить дело малой кровью.
— Как великодушно. — Перуун обнажает белоснежные зубы в гримасе раздражения. — Вот только боюсь, как бы тебе и твоему спутнику не пришлось платить кровью за ложные обвинения…
Инжения напрягается всем телом, я же смеряю взглядом Лирика. Уж кому-кому, а ему бы следовало волноваться. И он, будто прочитав мои мысли, подается вбок. С шелестом балахона по доскам шагает к Перууну и, коснувшись капюшоном самого его упыриного уха, шепчет что-то неслышное.
— Верно, — так же тихо соглашается с ним Перуун. А после, обворожительно улыбнувшись, подходит к самому краю сцены. Туда, где начинается зубастая пропасть оркестровой ямы. — Я тут подумал, монсиры, и рассудил, что, раз вы посмели вытереть ноги о мою честь, то живыми отсюда не уйдете.
Мое сердце с гулким уханьем проваливается в низ живота. Зеэв медленно тянет руку к топору, спрятанному под шубой. Я тоже сую пятерню под куртку.
— Однако моему человеколюбию нет предела. Я ведь всё-таки упырь высокой культуры, а не мясник. — Губы его растягиваются в ухмылке, но глаза готовы вылезти из орбит. — Вы покинете мой дом по закону, то есть живыми, в том случае, если и явились по закону… — Перуун облизывает губы странно сизым языком. — Итак, я спрошу единственный раз, монсиры: у вас есть разрешение на допрос от Глёдхенстага?
Сердце, ушедшее было в брюхо, теперь мигрирует в пятки. Шенна больно стягивает мое запястье.
«Резня-я-я!» — вопит куртка.
Зеэв хочет что-то сказать и уже раскрывает рот, но я оказываюсь быстрее. Само желание жить, стуча в ушах, опережает мои мысли и срывается с уст.
— Да ни черта у нас нет, сука! — выпаливаю я. — Зато есть вот это!
Коротко, без размаха я бросаю Перууну мошну. Тот, чуть не потеряв равновесие перед обрывом, ловит ее с нечеловеческой ловкостью. Обомлело ахает Инжения.
— Проклятье, Бруг! — рычит Зеэв, скрежетнув зубами. — Никто не просил тебя вмешиваться!
— Так-то ты говоришь мне спасибо? — Я сплевываю в яму. — Бесишься, что Бруг помешал тебе красиво уйти из жизни?
— Всё было под контролем!
— Да у той личинки больше контроля над ситуацией, чем у тебя!
Со сцены доносится болезненный стон, который заставляет нас замолчать. Перуун, выронив пустую мошну, сжимает в обеих руках ее содержимое. Лицо его свело судорогой, глаза перестали моргать, и только уши, острые, как у рыси, бешено дрожат.
— Какого кхайша… — У Перууна дергается уголок рта. — Откуда он у вас?!
В его ладонях лежит обрубок упыриной кисти, скорченной и рассыпающейся на глазах. Той самой кисти, которую обронил уродец в Кишовнике, предпочтя ей костяную палицу.
— А это ты спроси у монсира Лирика. — Мои губы не остановить, хотя пот горячей струйкой стекает по виску. — Ну, давай! Какого беса он с родственниками забыл в Кишовнике? Где зарыл одного из них, когда тот сдох собачьей смертью?
Лирик подается вперед. Широко раскинув руки, точно большая бурая птица, он устремляется ко мне. Я уже вижу, как босая белая ступня отталкивается от края рампы, как под капюшоном растопырены губы, иссеченные сетью шрамов.
Всё происходит слишком быстро. Быстрее, чем я успеваю моргнуть.
Перед лицом мелькает бордовый росчерк, и тело Лирика переломанным птичьим чучелом врезается в пол сцены. Доля секунды — и Перуун уже над ним, вколачивает в доски шквалом молниеносных ударов, так что щепа долетает до моих ботинок. Несколько стуков моего сердца. Перуун стоит рядом с телом Лирика, вмятым в сцену самым хребтом. Бордовый пиджак дымится от упыриной крови, а рукава его изодраны в лохмотья.
— В нашем роду есть четкая вертикаль, ты помнишь? — тяжело дыша, спрашивает Перуун. На его щеке — свежий порез, истекающий тонкой струйкой дыма: похоже, задело деревянным осколком. — Отвечай, когда к тебе обращается твой названый отец!
В его голосе не осталось мелодичности, только боль, гнев и холод церковной крипты. Инжения, закрыв лицо руками, оседает на пол. Лакричные кудри разметались по подлокотнику трона, и крупные слезы, струясь меж пальцами, вскипают на белом атласе платья.
Лирик отвечает «отцу» на упырином, и что бы он ни сказал, это было ошибкой.
Прижав уши и упершись туфлей в грудь «сына», Перуун хватает его чуть повыше локтя. Он шипит, проворачивая его руку так, как та крутиться не должна, — и отшатывается назад, натолкнувшись на спинку трона. В ладони Перууна остается что-то длинное и дымящееся, завернутое в бурую ткань балахона. Лирик оглашает зал протяжным мученическим воем, от которого младшие упыри, повизгивая, забиваются в норы бельэтажа, а у меня кровь стынет в жилах. На месте Лирикова плеча — дымящаяся пустота. И из нее, пузырясь и потрескивая, сквозь клубы прорастает нечто новое, похожее на зачаток юного корня, только из кости.
— Я ожидал услышать такой ответ от человека, но не от своей родной плоти. — Точно протрезвев, Перуун выпускает из пальцев оторванную конечность Лирика. Та бесчувственно стучит о сцену. — Моя клятва подарила нашему роду целый век спокойной жизни! Впервые в истории нас не преследуют, не четвертуют и не жгут на кострах. Я понимаю, в квартале живется тесно, порой голодно, и моя психика страдает не меньше твоей, когда семье нечем утолить жажду! Неужели ты думаешь, отец может быть счастлив, когда детям приходится постоянно, от смертника до смертника спать, лишь бы не рассыпаться в пыль? — Перуун качает головой. — Я много раз просил Глёдхенстаг ужесточить законы, чтобы дети были сыты. Требовал, умолял… Но большее мне недоступно. Пойти дальше означало бы нарушить условия договора, разве не ясно? Быть может, эта клятва, данная Бехровии, и сделала меня ее рабом… Но только благодаря ей мы в безопасности.
— Но это твоя клятва. Твоя и ничья более, — хрипит Лирик уже по-человечески. — Ты не должен был выбирать за всех нас, как жить.
— Мне не о чем жалеть, ведь мой выбор был истинно верным. Аскеза — ничтожная плата за жизнь, и мне мучительно думать, что ты мог поверить в обратное. Какой кхайш навязал тебе такие мысли? Отвечай! И, клянусь самой Матерью Гархашетией, он заплатит за это…
Голова Лирика запрокинута, и волосы черным пятном растеклись по полу. Отсюда мне видно только его лоскутный подбородок, и он слабо, но долго шевелится, пока упырь произносит чуждые, лающие слова упыриного наречия.
С каждым новым словом Перуун, кажется, тает, словно прожитые годы вдруг невыносимым грузом легли на его плечи. По ногам, одетым в пурпур, проходит спазм, и упырь старческой хваткой вцепляется в трон.
— Немыслимо… Театр абсурда! — Он издает болезненный смешок. — Ох, видит Матерь, я бы всё на свете отдал, чтобы ты лгал… но ты неспособен врать. Не мне. О, мой несчастный запутавшийся сын! Плоть от плоти моей! Но… как же… Что они пообещали тебе?
Лирик вновь переходит на язык людей.
— Свободу от твоей трусливой клятвы.
— Ты был обманут. Тобой воспользовались, — голос Перууна глух от сожалений. — Клятва писана моей кровью и чарами упадников. От нее нет освобождения…
— Пока ты жив — да. — Лирик заходится в кашле. — Мы все это знаем.
Перуун в импульсивном порыве оборачивается в нашу сторону, но взгляд его устремлен не ко мне с каганом, а дальше и выше. Он долго и пронзительно смотрит в глубь большого зала, будто пересчитывая младших упырей по головам.
— Ах, значит, Лирик не одинок в своем мятеже? — вопрошает он тоном отца, отчитывающего неразумных детей. — Ну что ж, пусть согласные с ним встанут! Хочу увидеть ваши глаза.
Я оборачиваюсь вслед за его взглядом. В рое упырей поселяется замешательство. Скорченные фигуры заламывают лапы, перешептываются, прикусывают собственные пальцы и языки. Иные норовят шмыгнуть за спины товарищей, лишь бы не мучиться стыдом перед ликом вожака. Но потом происходит то, чего я так опасался. В общей неуверенной толчее один упырь выпрямляется в полный рост, за ним другой, третий… Затянувшийся ропот сменяется пугающим единодушием. И вот уже они все до единого, что на бельэтаже, что на балконах и люстре, — кто как может — встают по стойке смирно. Парад в музее уродств.
Перуун кивает натужно. А после касается пуговиц бордового фрака. Он расстегивает их неторопливо, точно упиваясь каждым моментом, когда очередная пуговица покидает петлю. В звенящей тишине упырь вешает фрак на спинку трона. Разглаживает плечи, соскабливает ногтем сыновью кровь, прикипевшую к ткани.
— Черт возьми, Перуун, — подняв брови, смятенно гудит Зеэв. — Игры затянулись.
«Старикашка совсем свихнулся, — прыскает куртка. — А всё оттого, что пиджак его не говорящий!»
— Представь себе яблоневый сад, Зеэв. — За фраком пришел черед накрахмаленной рубашки. — В нем есть высокая старая яблоня, а все прочие деревья — ее поросль. Давным-давно эта яблоня была одна-одинешенька, но ее семена с годами вымахали и стали этим садом.
— К чему ты клонишь? Мы не договорили, старый ты жулик.
— Не перебивай. — Оставшись обнаженным выше пояса, Перуун снимает туфли и сует их под трон. — Так вот, высокая старая яблоня была рада саду. Прикосновения веток ее дочерей, шелест их листвы заставляли ее трепетать… Но спустя долгие века старая яблоня перестала плодоносить, а потом и цвести. Она утратила способность давать, а только брала. Ее толстые старые корни продолжали расти, пили и пили, душили молодые корешки ее детей, пока остальной сад не зачах.
Инжения отнимает ладони от лица, заплаканного и подернутого дымом. В ее глазах я читаю искренний ужас.
— Не говори так! — Ее шелестящий голос звучит сдавленно, точно ей наступили на горло.
— Мораль сей истории, выдуманной мной для верных слушателей? — Перуун расстегивает бляшку на поясе. — Иногда, чтобы роща не погибла целиком, приходится срубать старые деревья. Что болеет, то умрет. А пока оно лишь обуза для молодой поросли. Упрямая коряга, которая не дает им расти так, как им лучше.
— Пожалуйста, Перуун, — сглатывает Инжения, ухватив упыря за голень.
— Ну же, милая моя девочка. — Седовласый актер, проведя пальцем по ее щеке, мягко, но непреклонно отталкивает упырицу. — Не надо плакать. Разве этому я учил вас?
— А ну взял и подошел сюда. — Кагана чуть не трясет. Сначала я думаю, это от негодования, но потом до меня доходит: Зеэв просто не знает, как ему поступить. В кои-то веки он ощущает себя бессильным.
Распрямив брюки ровно по стрелкам и опустив на мягкое сиденье, Перуун огибает трон. Теперь он стоит перед ним совершенно обнаженный — и белый, как алебастровая статуя. Не знаю, сколько веков он живет на этом свете, но тело у него что у юнца: гладкое, подтянутое, без единого волоска. Седые усы и волосы — вот и все признаки старости. Разве что та морщинка на лбу… Не помню ее.
— Холера, хватит этой театральности! — Каган шагает вперед, но край оркестровой ямы скрипит под его весом. — Что ты делаешь?!
Перуун улыбается, и улыбка эта — воплощение светлой грусти.
— Срубаю старую яблоню.
Набрав полные легкие воздуха, он закрывает глаза. А следом с его губ срывается вопль, каких я еще не слышал. Гортанный, вязкий. Такой громкий, что уши закладывает. Такой потусторонне-темный, что огнефеи гаснут в бутылях.
Мне, прожженному головорезу и таборянину, хочется забиться в самый пыльный угол и свернуться калачиком. И стенать, выть, рвать волосы на голове, пока не вымоется сама память об этом бесовском вопле.
Боковым зрением я замечаю рядом упыря. Готовлюсь ощутить боль, но он проносится мимо и с разбегу напрыгивает на Перууна, роняет того навзничь. Упыри мчатся со всех ног, еще и еще. И каждый новый бросается в кучу искаженных тел. Облепив «отца», они колют, режут, вгрызаются в его белую плоть. Наживую потрошат живот. Возносят к потолку откусанный палец. Из ран Перууна валит дым, клочьями укутывая его детей. Скоро упырей становится так много, что его уже не разглядеть в общей извивающейся мешанине. Визги, рыки, девичий плач и звуки ужасной трапезы лишают меня слуха. Всё сплелось вокруг: скользкая кожа и шершавая короста, голод и жажда, обожание и садизм, экстаз и скорбь. Я уже не в силах разобрать, где я и кто я.
Так бы Бругу и лежать под лавиной обезумевших тварей, если бы Зеэв рывком не потащил меня за собой. Уже у самой портьеры я на миг оглядываюсь назад — и вижу только тошнотворную массу серой кожи и костистых наростов. И густой кровавый дым, поднимающийся над сценой.
* * *
Двери театра «Мистерий» захлопываются за нами крышкой гроба, но даже с улицы я слышу звуки упыриной возни над телом Перууна. Или мне это мерещится, а хруст, бульканье и истошные визги въелись в барабанные перепонки?
Но больше удивляет не это, а кромешная тьма ночи, захватившая Красный квартал.
— Пса крев. — Не в силах отдышаться, я ругаюсь на сиплом вдохе. — Где проклятые фонари?!
Они никуда не делись, так и растут мухоморами от дверей театра и до самой менталевой арки. Только вместо света под стеклянными колпаками — злорадная темень.
— Не знаю. — Каган недоуменно смотрит по сторонам, прежде чем шагнуть со ступеней во мрак улицы. — Остается надеяться, что Перуун выиграет нам время… Холера!
Я хочу выругаться. Покрыть самоубийственный план кагана такой отборной бранью, что засохнет и вековая плесень на пустых коробках домов. Обозвать весь этот чертов город и плюнуть в каждый, даже самый ущербный, его канал.
Но молчу. И, намотав Цепь на предплечье, бросаюсь за Зеэвом.
Не знаю, как он разбирает дорогу в темноте, но мне приходится до крови прикусить язык. Во рту льется железом, глаза заволакивает чернота, однако контуры Красного квартала обретают четкость. С нею приходит и боль, когда ранки трутся о нёбо. Упыри наверняка почуют ее, но вряд ли она подстегнет их сильнее выключенных фонарей.
Мы бежим, пока легкие не начинает жечь. «Хватит», — жалуется саднящее горло. И мы юркаем в один из переулков, чтобы перевести дух. Отчаянно всматриваемся в крыши домов, боясь заметить тени, скребущие когтями по черепице. Потом переглядываемся и бежим снова. И так опять и опять. Кажется, за то время, что мы стираем ноги, Красный квартал удлинился вдвое. Кропотливо нарастил новые руины и дворы, глотая истерзанную Перуунову психику.
— Ему конца нет, — задыхаясь, вслух думаю я.
— Уже почти, — бросает каган. В руке его опасно раскачивается топор. — Выход совсем…
Конца этой фразы я не слышу, только шипение у самого уха, с каким приземляется в щебень неясная тень. Я чувствую царапанье по куртке, но не боль — зоброва кожа выдержала. Однако от самого удара, сильного и неаккуратного, валюсь на землю, глотая пыль. Оттолкнувшись содранными ладонями, успеваю перевернуться. Там, где секунду назад было мое лицо, мостовую рыхлит костистый штык.
Шенна реагирует быстрее меня. Соскочив с предплечья, кидается в ноги упырю. Тот шипит вновь и припадает на колено, силясь сорвать стальные звенья. Опутанная лапа чуть дымится.
— Хусса, — клекочет он, ломая зубы о металл. — Первый! Мое! Лирик дал играть!
Я приподымаюсь на локте, и слепой, наотмашь удар его руки-штыря чиркает по моей бороде. Под смолистым волосом щиплет.
— Берегись! — гремит каганов голос.
Упырь успевает лишь оторвать морду от лапы, когда топор с сочным хряском врубается в его горбатую спину. Вмиг осоловевший, разрубленный напополам до самой грудины, упырь как ни в чем не бывало сжимает древко топора здоровой рукой. И у него почти получается: железо поддается, вершок за вершком выходит из дымящейся плоти… Как вдруг лезвие приходит в движение. Голова топора вращается циркулярной пилой, погружаясь всё глубже. Предсмертный крик упыря тонет в чавканье и скрежете по кости. Я уже стою на ногах, когда измятый, точно в тупой мясорубке, труп твари обмякает. Шенна ворчит вибрацией в моей ладони. Топор ей не нравится.
— Это только первый, — смахивая клочки дыма со лба, гудит каган. Вся его шуба будто тлеет от упыриной крови. — Будут еще.
— Не сомневаюсь.
К концу квартала улица раздается вширь. Мы несемся по самой середине, чтобы мерзкие твари не достали сверху. А шум всё нарастает. В тусклом свете луны чудится, что Красный квартал заполонили блохи: так много черных точек скачет по крышам. Ночной воздух звенит от упыриного лая. Где-то вдалеке печально поет виолончель.
Но на сердце вдруг становится легко — впереди темным зевом маячит менталевая арка.
— Нет, — взвываю я, запоздало остановившись. — Да какого же беса!
Арка включена, и ярко-голубые лохмы психических разрядов осыпают землю.
Как там говорил Зеэв? Можно сознание потерять? Ну и ладно. Всё лучше, чем ушастая морда, рыскающая у тебя в кишках. Зажмурившись, я уже заношу ногу, чтобы шагнуть насквозь.
— Стой! Кто-то выкрутил на полную, — содранным от бега голосом хрипит каган. — Войдешь, и мозги изжарит до шкварок.
— И что предлагаешь делать? — Из горла вырывается нервный смешок. — Переночевать на пороге?
— Эй там! — стиснув топор под мышкой и сложив ладони вокруг рта, ревет каган в арку. — Именем Глёдхенстага, открывай! Это Горный цех!
— И Хремов цех! — рычу и я. — Открывай, мать твою!
Ответом становится непреклонный рокот менталя. А за спинами уже шуршит брусчатка Красного квартала.
— Папа умер, ху-у-усса, — протяжно гавкает сзади.
Мы оборачиваемся, и у меня сводит живот. Обступив полукольцом, почесываясь и дрожа от возбуждения, десяток упырей лапает нас взглядами, отсвечивающими менталем.
— Теперь есть новый папа, — басит один из упырей, косая сажень в плече.
— Всё можно, — ощерившись капканом зубов, постанывает другой, маленький и кривой, как саранча. — Мякотку драть, печенки ковырять… Дайте и мне помацать, кудой кончите…
Хрустнув шеей, каган перехватывает топор.
— Так подойдите и возьмите, сукины дети, — гремит он.
Шенна изгибается в руке живым хлыстом, пока я оцениваю наши шансы. Перевернуться бы в беса — и дело с концом. Вся легенда с «цеховиком Бругом» пойдет коту под хвост, да и хрен бы с ней… Лучше весь остаток бехровской истории скрываться в тенях, чем размазывать внутренности по Красному кварталу. Да вот только, как назло, лоб даже не чешется. Чертов Нечистый, в каких закоулках души ты бродишь, когда так нужен?!
— Только двиньтесь, и я войду в арку, — вру я, сам себе не веря. — Сгорю, а вам ни капли психики не достанется, уроды.
Упыри напрягаются. Оглядывают нас жадно, давятся слюной. В какой-то момент мне кажется, что они не рискнут, не решатся испортить добычу. Но тут самый крупный из них заходится утробным хохотом. Уши его, рваные и изломанные, покрыты колючками шрамов.
— Гонишь, хусса. Ссышь, никуда не войдеш-ш-шь. — Он переставляет ногу и весь собирается, готовясь к прыжку. — Шапку из твоей хари сделаю…
Он хитро щерится напоследок и подается вперед. Прочие упыри тоже двигаются, прижимают уши к бугристым вискам. Зеэв заносит топор. И тут чья-то твердая рука хватает воротник моей куртки — и увлекает назад, в арку. По телу рассыпается боль, булавками вонзаясь под кожу. Менталь не дает мне и слова вымолвить, скукоживает крик где-то между гландами. Один из упырей, метнувшись ко мне, странно спотыкается и плашмя, как подрубленный, валится на землю. Он корчится и верещит, норовя вырвать из раздробленной челюсти хохолок арбалетного бельта, но тот прочно пригвоздил упыриную пасть к груди. Я внезапно вспоминаю Вилку и ее самострел. Но ведь…
— Вышли! — гикает незнакомый грудной женский голос. — Врубай!
Менталевая арка вспыхивает синим так близко от моего лица, что волосы на голове встают дыбом. А я ведь даже и не заметил, что ее отключали… О Пра, неужели я снаружи? Не верится.
Упыри тормозят перед аркой, точно врезавшись в невидимую стену. Шипение досады, всхлипы боли. Позже всех замирает самый мелкий и кривой, похожий на саранчу.
Рослый мужчина, укутанный в мех, возникает сзади. Сначала я принимаю его за кагана, но ошибаюсь. Незнакомец поднимает руку, взмахивает в воздухе, и что-то темное и тугое, как кнут, прорезает менталевую арку насквозь.
Шею упыря-саранчи стягивает петля аркана. Он не успевает и взвизгнуть, когда мужчина рывком затягивает его в арку. Зато потом ему дают накричаться вдоволь.
Он голосит и бьется так, словно его тело пытаются продавить через замочную скважину. А когда аркан вытаскивает его на эту, людскую, сторону Бехровии, упырь напоминает сушеную рыбину. Скрюченную, морщинистую, пролежавшую на солнце не один год.
— Допрыгался, морда, — хмыкает мужчина, плюнув аккурат в пустую, еще дымящуюся глазницу. Витой бараний рог, притороченный к поясу рядом с кинжалом, выдает в нем горца.
Упыри исчезают во тьме вспугнутыми шрюпами, и по ту сторону арки становится тихо. Мое сердце бешено колотится.
— Вовремя мы, а? — кряхтит мужчина, встав на колено перед упыриным трупиком. Даже под его напором аркан с трудом отходит от шеи, только с чешуями окаменевшей кожи. — Так бы пришлось нового кагана выбирать…
— И я рад тебя видеть, Борз. — Каган хлопает его по плечу. Вдруг позади вспыхивает свет, непривычно теплый, совсем не менталевый, и я вижу, что борода и волосы Борза, стянутые кольцами, рыжие, как апельсин. — И тебя тоже, Чаха.
Сжимая в руке масел-фонарь, сзади выплывает женщина. Из-за плеча ее выглядывает ложа здоровенного арбалета, потертая и испещренная засечками. Да и сама Чаха ему под стать: крепкая, клювоносая, с ежом темных волос на голове.
— Да преумножатся твои бараны, каган, — тем самым грудным голосом приветствует Чаха. Она кивает и мне, но коротко и без радушия. — Нашел, что искал?
— Потом. Долго рассказывать. — К Зеэву возвращается его унылая скупость на слова. — Где констебль, который должен за аркой следить?
Борз, сматывая аркан, пожимает плечами.
— Легче отару по копытам пересчитать, чем сказать, где этого валуха носит, — цыкает горец. — Когда мы со Склонов добрались, дольникова конура уж пуста была.
— Правду рыжий говорит. — Чаха сгибает пальцы в непонятном горском жесте. Похоже, не самом вежливом. — Нагир в халупу глянул, а дольника нету. Арка горит, фонари не горят — дело дрянь, я сразу смекнула. Нагир в халупе остался, а мы с рыжим сразу сюда.
— От дольников добра не жди, как я говорю. — Борз одаривает меня таким взглядом, словно оценивает барана на убой. — Кто в доле родился, тот выше гор не прыгнет. Я всегда так говорю.
Я фыркаю в бороду. Таборяне сказали бы точно так же про всех, кто не родился в Глушоте.
— Это Бруг, кстати, — мимоходом бросает каган, указав на меня топором. Шенна недовольно вибрирует. — Он из хремовцев.
— Дольник то бишь, — цыкает Борз, положив руки на пояс.
— С ним обращайтесь как с равным, поняли меня? — сверкает глазами Зеэв, но, заметив в понуром взгляде Борза смирение, тут же смягчается. — Проводите на Склоны и встретьте как гостя.
— Уж не обидим, верь мне, — кивает Чаха. — Важней гостеприимства закона нету.
Я запоздало понимаю, что говорят обо мне. Внутри просыпается необъяснимая обида, точно Зеэв воспользовался мной, а теперь стряхивает, словно надоедливого клеща с шубы.
— Решил избавиться от старины Бруга, дружище? — щурюсь я. — Разве это дело не наше общее? После всего-то дерьма, что сегодня пережили?
Чаха украдкой складывает из пальцев неприличный жест. Борз сплевывает.
— Общее, — нехотя отвечает каган. — Я найду тебя на Склонах сразу, как закончу с докладом в Глёдхенстаге.
— Вопросов только прибавилось, а ты уже готов делать выводы?
— В том и дело, что не готов. — Вздохнув, Зеэв поднимает к небу маленькие уставшие глаза. — Но только у Ордгольда достаточно знаний, чтобы мозаика сложилась воедино. И теперь появился веский повод его побеспокоить.

Глава 18
У обрыва
Бруг. Кастрыч, 649 г. после Падения

Возможно, появление среди однородной кладки упыриных личинок так называемых «старших», или «высших», есть порочная адаптация к человеческому обществу. Такие исключительные особи, внешне почти неотличимые от нас, но обладающие рядом превосходящих качеств и эмпатией, платят за то полной стерильностью. «Старшие» – прирожденные лидеры, которые призваны направлять и оберегать рой, тайно живя в наших городах. Подобные особи, по авторитетному мнению автора, угрожают вымиранием всему роду людскому и нуждаются в поголовном истреблении.
Хедвик Ноддль, «Ода человечеству, или Новая расовая теория»

Сколь пугающ облик и повадки упырей младших, столь же обворожительны – старших. Естественный ужас человека пред упыриным существом объясняется просто. Ведь упыри как творение – не что иное, как чудно́е зеркало, в коем мы видим гиперболу не только собственных пороков (в младших), но и благодетелей (в старших).
Никола Трудовиш, «Природоописание»

Здесь, на Склонах, у самых коленей Бехровских гор, и дышалось иначе. Полночь пахла свежестью и легким флером отцветающего вереска, а весь смрад будто осел в городе, раскинувшемся внизу. Или в «доле», как его с пренебрежением называли горцы.
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Бехровия была как на ладони. Угнездившись в чаше мглистых утесов, обнятая полукругом вянущих горных лугов, она мерно засыпала под хмурыми взглядами заснеженных пиков-великанов. Отсюда Бехровия не казалась чем-то грандиозным. Так, несуразный витраж, где каждый район — что плохо подобранный осколок стекла.
Яркой сердцевиной сиял Белый квартал. Праздность и роскошь самоцветами горели в ростовых окнах, переливались перламутром в арочных сводах ростовщичеств и дорогих заведений. Казалось, сам Двуединый охранял сытый покой высокого горожанства, воплотившись в раздвоенном куполе своего собора. Хвастающий позолотой и белоснежными стенами, храм выглядел раздобревшим банкиром, что любовался броским богатством Белого квартала… Впрочем, даже он — лишь карлик, который, как и все, мерк в отрешенном величии Глёдхенстага. Гремлинова башня и сейчас полыхала менталевыми вспышками, крутила верхушкой грязные облака, пачкая ими звезды, а от базальтовых корней ее во все стороны расходились яркие гирлянды проспектов и улиц.
Пересекая каналы по мостам, огни фонарных столбов пронзали прочие кварталы. Старорудный и Ремесленный уже давно забылись сном, Торговый через не могу мигал зазывными вывесками, а темное пятно Прибехровья устало докуривало последние трубы заводов.
Когда я нашел на теле города Красный квартал, меня передернуло. Он вновь светился алым и, точно единственный злой глаз Бехровии, казалось, следил за мной — за крошечной букашкой, улизнувшей от него по счастливой случайности.
И хоть Красный еще мутил меня свежими воспоминаниями, он не был властен над вниманием бесконечно. Взгляд приковывало другое место — то, что одним боком лепилось к Ремесленному кварталу, а другим — обрывалось в бескрайней темноте болот, вечно подернутых туманом.
Кишовник. Бесстыдный поганец. Изъеденный людской дрянью волдырь. Меня от него воротило, но и тянуло к нему с не меньшей силой. Ведь внутри должно быть запрятано то, чем я когда-то обладал и желал обладать вновь. Со Склонов он выглядел жалким: рука сама тянулась подковырнуть его ногтем, выдавить человеческую скверну, а потом промыть… чтобы внутри осталась одна Констансия.
Последний отблеск моей старой жизни. И очистительное пламя новой.
От видов Бехровии меня отвлекли горцы. Пока Борз в свете масел-фонаря расстилал на вересковнике выделанные овечьи шкуры, Чаха принесла закопченный котел, поднос, полный пшеничных лепешек, и пузатую чашу вина.
— Садись давай, — поманил меня рыжеволосый Борз. — Когда горцы едят, за них постоят горы.
Чаха с Борзом сняли сапоги и, скрестив ноги, уселись на шкуры. Я последовал их примеру.
— Повезло тебе, — с гордостью сказала Чаха, снимая крышку с котла. — Мясо такое свежее, что еще утром паслось на этом самом лугу.
От котла валил пар, а от пряного запаха, разлившегося в воздухе, мой рот наполнился слюной. Чаха вооружилась кинжалом и, ловко вынимая бараньи ребра, истекавшие соком и жиром, горкой укладывала на поднос, прямо на лепешки.
— Чаха до́бро кухарит, — кивнул Борз, подавая мне рог, до краев полный вина. — Да одним мясом сыт не будешь. Беседа — вот что горца кормит. А беседу кормит хмель.
— Хмель? — удивился я, с сомнением поглядывая на содержимое рога. — В вине-то?
— Что, дольники до такого не додумались? — усмехнулся Борз. — Пей до дна, Бруг. И улыбайся широко!
Таборяне тоже пьют из рогов, только из зобровых. Наполненный рог уже не поставишь на стол, не расплескав напитка. Рог всегда осушают до конца, потому пить из него — удел сильных и славных людей. Так отец говорил про таборян. Интересно, что бы он сказал, повстречав бехровских горцев?
Вино оказалось кислым, но пить его было во сто крат приятнее, чем то пойло из жмыха, что мы глушили во мраке кирхи. То ли дело в ночном великолепии Склонов, то ли в хмеле, дарившем интересное фруктовое послевкусие… однако в кои-то веки я ощутил удовольствие.
За первым рогом поспешил второй. Чаха встретила его тостом.
— Высоко взбирайся, Бруг, — улыбнулась она обветренными губами, — и никогда не падай!
После вина горцы напали на пищу. Сначала я мешкал, боясь накапать жиром на шкуры. Но, глядя на Чаху с Борзом, без угрызения совести вытиравших грязные пальцы о бараний мех, стал есть по-таборянски.
Я и забыл, когда в последний раз пробовал настоящее мясо. Когда первое ребро коснулось языка, мой желудок восторженно взвыл. Уминая мягкую, пропитанную соком лепешку, я пел дифирамбы умению Чахи. Та без лишней скромности кивала.
— Что правда, то правда. Бери еще.
В меня будто вселился вечно голодный Шфельгин. Я жадно набивал брюхо, заливал в горло вино, а когда челюсти уставали жевать, растекался в словах благодарности.
— Волчий у тебя аппетит. — Борз утер полушубком промасленный ус. — Но у меня медвежий!
Стоило показаться дну котла, я вздохнул с облегчением. Больше жрать было невозможно… Но я передумал, когда Борз вынул откуда-то головку твердого овечьего сыра.
— Хмель хорош к беседе, — хохотнул он, нарезая головку кинжалом на толстые ломти, — а сыр — к хмелю.
— Пса крев, — я ослабил ремень на штанах, — Бруг теперь ваш должник.
— Обидные вещи говоришь, — цыкнула Чаха, покачав головой. — с гостей долгов не берут, разве что доброй историей. Расскажи, откуда ты поднялся к нам? Из дола?
— Из дола, но не этого, — ответил я пространно. — с Запада.
— Ай, выходит, много историй знаешь. — Глаза Борза блеснули в свете фонаря. — А горы там есть?
— Есть, — кивнул я, тут же ухмыльнувшись. — Да только выше ваших не видел.
— Ай да лис! — прыснул Борз, хлопнув себя по колену пустым рогом. — Знаешь, как горцу угодить! Тогда ответь мне вот что…
Истории лились быстрее, чем вино пропадало в наших глотках. Неподалеку седовласый старик погонял посохом отару овец, черных и белых в звездном сиянии.
Как только я бегло и осторожно, не вдаваясь в подробности, рассказал о таборянском ритуале взросления, когда юнец должен упокоить заложного, Борз всплеснул руками.
— Вот это добрые дольники. Как, говоришь, племя их зовется?
— Не помню уже… — съюлил я. — Сам-то лишь по слухам знаю, дружище.
— Жаль… — цокнул языком Борз. — Добрый народ. А вот у нас есть закон, что молодняк с горами пляшет. Каково, а?
— Кто из отрочества хочет выйти в горцы, — икнув, продолжила Чаха, — тот должен на краю обрыва станцевать. В хороводе, понял? Красиво это: старики на дудках играют, а старухи поют так, точно сами в юность вернулись.
— И вот музыка играет быстрее, — Борз начертил ломтем сыра на шкуре круг, — отроки пляшут быстрее. Музыка бешеная, танец бешеный! Хоровод близится к обрыву, пока сапоги уж не чертят по самой кромке…
— Сорваться проще, чем барана заарканить, — с нескрываемым наслаждением сказала Чаха, отхлебнув из рога. — Бывало, весь хоровод кормил костьми пропасть. Зато кто отплясал справно, тот доказал, что достоин собственной отары.
— И правда, достойный закон. Ничуть не хуже моей истории, — согласился я. — И что же, каган тоже танцевал?
Чаха с Борзом переглянулись.
— Каган, ну, не родился на Склонах. — Как бы смущаясь, Борз потупил взор. — Он пришел к нам из дола взрослым мужем.
— Как это? — Я поднял бровь. — Разве может дольник стать каганом?
— Каган Зеэв — исключение, — фыркнула Чаха, отбросив рог на шкуры. — Сами боги послали нам его. Как освобождение от старого кагана, да сотрут его имя горные ветры!
— Скверным он был, непримиримым. — Борз сплюнул в вереск. — Пока он вел нас, мы с дольниками рубились каждую зиму. Сходили со Склонов, пускали петуха по домам…
— Да только гибло нас больше, чем мы забирали дольников. Гремля, подземники эти, хоть ростом малы, извели треть каганата, — вздохнула Чаха. — Я еще соплей была, когда Зеэв бросил вызов старому кагану, этому безумцу проклятому.
— И затанцевал его, можешь представить? — Борз расширил окосевшие от вина глаза. — Дольник кагана!
Как я ни старался, а представить Зеэва пляшущим так и не смог.
— Ай, каких бы сильных детей я могла ему родить, — вздохнула Чаха, поглядев влажным взглядом на небо. — с моими-то бедрами… Да Зеэв бы имена им устал выдумывать…
Мы болтали и болтали до тех пор, пока седой пастух не погнал свою отару домой. Старик еще стоял у входа в пещеру, пересчитывая животных по головам, когда звезды заслонила могучая тень Зеэва.
— Да преумножатся твои бараны, каган! — заплетающимся языком воскликнула Чаха, вскакивая со шкур. Щеки ее горели румянцем. — Желаешь вина? Мяса? Для тебя ягненка зарежу… — икнула она, — хоть сейчас!
Зеэв вошел в круг света фонаря и молча уселся перед пустым котлом.
— А мы тут, — Борз, пошатываясь и чуть не падая, поднялся на ноги, — из гостя байки выжимаем. Да и сами не отстаем, вона как…
— Спасибо вам. — Не поднимая глаз на горцев, каган вытащил из-под шубы собственный, ничем не украшенный рог и вычерпал им остатки вина. — А теперь идите к семьям. Нам с Бругом надо поговорить.
Чаха с Борзом рассыпались в пожеланиях доброй беседы и, попрощавшись, поковыляли к своим лачугам, устроенным в скальных выбоинах. Зеэв не начинал разговор мучительно долго, и даже хмель потихоньку стал меня отпускать.
— Как тебя встретили? — наконец спросил он, одним глотком осушив рог наполовину.
— Славные ребята, — ответил я. — Давненько Бруг не проводил ночь так… беззаботно.
— Я рад, — честно и просто сказал каган.
— Как там твой «доклад», дружище? — пошел я напролом, разгоряченный вином и прямым, как стрела, нравом горцев. — Узнал что?
— Ордгольд знает не больше нашего, — угрюмо прогудел он. — Профессор, конечно, посетовал по Перууну. Пообещал разобраться с упырями. Уверил, что бежавшего констебля осудят как дезертира… И всё.
— Пса крев! Выходит, всё было зря. Но ведь Лирик, сволочь такая, имел какие-то связи. Не сам же он отключил фонари, как не сам придумал красть зверье и детей!
— Да. Но все зацепки ушли вместе с тем шагоходом. — Зеэв опрокинул рог и, вытерев его насухо пучком вереска, опустил на шкуры. — Я предложил расколоть Лирика, но Ордгольд настрого пригрозил не превышать полномочия цеха.
— Я всегда знал, что эти ваши бехровские «догмы» — сплошь дым и зеркала. — Мои губы скривились от презрения. — Но что теперь будет с Гретхен?
— Дело передали констеблям. — Лицо его стало темнее тучи. — Окончательно.
— Но ты же не оставишь это вот так? — взбрыкнул я, обернувшись к Зеэву всем телом. — Разве можешь так с ней поступить?
— Я решил, что уже достаточно тревожил ее память. Она заслуживает покоя.
Мы сидели так какое-то время и молча смотрели на спящий город. Бехровия была жестокосердна и безмолвна. Людские страсти никогда не волновали ее.
— Твой топор. — Я переменил тему, надеясь отвлечь кагана от скорбных размышлений. — Что это: колдовство или какая-то гремлинова наука?
Зеэв безучастно глянул на зубчатую голову оружия, точно это был обыкновенный колун.
— Немного того и другого.
— А поподробнее никак? Уж пора бы перестать разыгрывать из себя закрытую книгу.
— Меньше знаешь — крепче спишь. — Губы кагана тронула еле заметная усмешка. — Я же не спрашиваю, почему от твоей цепи за версту несет психикой.
Сердце таборянина екнуло. Шенна опасливо стянула мои ребра.
— Так ты знал? И молчал?!
— У всех свои секреты. И я предпочитаю не влезать в чужие, пока они никому не вредят.
В голове не укладывалось. Уж цехового мастера вроде Зеэва должны беспокоить штуки, излучающие психику…
— Постой-ка, дружище. — Я мотнул головой, силясь изгнать из мыслей остатки опьянения. — Выходит, ты сам психик? Но какого беса Бруг узнает об этом только сейчас?
Каган тихо рассмеялся, вынимая из кармана верную трубку.
— Есть вещи, о которых не говорят на перекуре или за завтраком. А ты и не спрашивал.
Набив трубку дымлистом, примяв непослушное зелье пальцем, он запалил спичку. Потом неторопливо раскурил трубку, пустив в небо первые клубы… И передал мне.
— У тебя вышли папиросы, — объяснил он.
— Это великая честь, — хмыкнул я, закусив мундштук, — курить трубку самого кагана Зеэва!
— Будешь паясничать — отберу взад, — пригрозил он шутливо.
Я вдохнул полный рот дыма. Он отдавал дикой грушей, но в остальном то был просто крепкий дымлист, горький и тяжелый, как каганова ноша. Разомкнув губы, я пустил со склона корявое сизое колечко. Полет его был ярким, но коротким, как жизнь таборянина.
— Я не всегда был каганом, — вдруг начал Зеэв. — Задолго до того, как я пришел в Бехровию, у меня была другая семья.
— Да, Чаха с Борзом говорили что-то такое, — вставил я, выдохнув дымом.
— Будешь перебивать, и трубка тебя покинет. — Каган свел брови. Тон его стал вусмерть серьезным. — Так вот. В один день мне пришлось бросить свою семью. Кто-то назовет этот поступок подлостью, но тогда я решил, что иначе моей родне не спастись. И, не сказав ни слова, просто ушел.
Каган, пощипав бакенбард цвета воронова крыла, рассеянно взглянул на Глёдхенстаг, но вряд ли видел его.
— Сейчас я на своем месте, Бруг, но тогда совершил ошибку. Возможно, самую большую в своей жизни. — Он тряхнул лысой головой. — Ты молод, глуп и до жути своенравен — прямо как я тогда… Но ты оказался верным другом. И я не хочу, чтобы ты повторил мой путь.
Я непонимающе уставился на Зеэва. Что он, черт возьми, имеет в виду?
— Вот. — Он положил рядом со мной тяжелую мошну. На новеньком ремешке ее виднелась сургучовая печать с оттиском Глёдхенстага. — Ордгольд заплатил нам за расследование, прежде чем отстранить. Возьми себе.
— Но… — Я взвесил мошну на ладони. О Пра, да сколько же тут монет! В жизни столько не держал.
— Здесь хватит злотых на дорогу в любой уголок Запада. — Каган не дал мне и слова вставить, только взвалил огромную пятерню на мое плечо. — Бери деньги и уходи. Отыщи свою семью, где бы она ни была.
Я в недоумении поднял на него глаза. Дымлист, позабытый мной, украдкой дотлевал в трубке. Окинув мошну взглядом, я вновь посмотрел на кагана, теперь с сожалением.
— Не могу, дружище. Есть незаконченное дело.
Зеэв изогнул уголки губ. Улыбка его будто впитала в себя всю грусть человеческого рода. Страшная, похоронная улыбка.
— Я расскажу, как попасть к Коринн. — Эти слова гулом отдались в черепе.
Это дьявольски обнадеживающие слова! Нет, Зеэв, не смей так издеваться надо мной. Ты, верно, не человек, а ушлый горный бес, решивший посмеяться над стариной Бругом?
— Я всё тебе скажу, друг. Но ты должен пообещать, что вернешься с Коринн домой.
* * *
Завалившись в кирху под утро, я был еще пьян. Вино пьянило меня чуть-чуть, зато слова Зеэва срубали с ног мертвецки. В голове беспорядочно роились мысли, когда я, одурманенный новыми знаниями, сбрасывал с себя одежду и расшвыривал башмаки.
Куртка обиженно поносила меня со спинки стула, а я и не замечал, только тонул в водовороте суетливых дум. Образы сменяли один другой с головокружительной прытью. Потолок танцевал юными горцами, штукатурка бугрилась, что истерзанная плоть Перууна. А погасший абажур расплывался лицом Констансии, потусторонне-серым в обертке теней.
Даже такая, собранная из пустоты моим безумным гением, она вновь покорила меня. Я мысленно спасал Косту в первый день нашей встречи. Вновь пожирал ее взглядом, как в черную ночь Литы. Прыгал за ней по балконам Фест-Арены — и наконец-то догонял. Ее красота должна быть нелегальна. Эта красота обязана мне своим существованием, подарена мне бароном. Справедливость восторжествует лишь в одном случае — если беглая рабыня вернется к своему хозяину. И когда она опять окажется в моих руках, я отменю Коринн. От ее новой, фальшивой личины не останется ни-че-го.
Да, Бруг. Ее предательство будет наказано, а твое разбитое сердце — отмщено. Под истошные крики ты отрежешь ее свободолюбие ржавым ножом. Подчинишь суку, как того требует закон Глушоты… Как всегда требовал. Ты должен был поступить так много лет назад, но проявил малодушие. Позволил лживой змее заползти под простыни, лить яд в уши, которые так доверчиво развесил. Сделался слабым, податливым, словно необожженная глина. Слишком привязался к меду и канифоли.
И второй такой ошибки ты не допустишь. Даже если придется поместить чертову дыру в груди ее ухажера, кем бы этот ублюдок ни был.
* * *
Я сижу на краю клубящихся утесов, а дальше моих ног, везде, куда достает взгляд, кишит темная хмарь. Она комкуется домами, гнется каньонами улиц, а в самой середке выкручивает смерч — точь-в-точь гремлинова башня, только не из базальта, а гагатовая.
— Опять хмуришься, милый. — Позади из красного тумана возникает Шенна. Она обнимает со спины, пробежав пальцами по шее, и на плечи мне ложатся бронзовые кудри. — Прекрасно ведь знаешь, как здесь чудовищно скучно… и всё равно приходишь, поглощенный мрачными мыслями. А ведь наши встречи так редки!
Я поднимаю кверху два пальца, и меж ними возникает папироса с рубиновой полоской на фильтре.
— Подсобишь? — спрашиваю я, продолжая буравить взглядом гагатовый Глёдхенстаг.
Шенна вздыхает, но всё же заставляет фальшивый дымлист вспыхнуть.
— Насчет твоих слов, подруга. — Прикладываюсь к папиросе и набираю полную грудь. Знаю, что не расслабит, но то уже дело привычки. — Я всё думаю о том, что произойдет дальше.
— И что же произойдет? — задорно хихикает она, чтобы в следующий миг распасться искрами. Когда она появляется вновь, то уже лежит у меня на коленях, вальяжно раскинув руки. — Разве тебе не осталась сущая мелочь: отдаться мужланской натуре таборянина? Подчинить южачку супротив ее воли? Уж не думала, что застану тебя в сомнениях, когда до финального аккорда всего ничего…
— Я о том, что предстоит после этого, — пропустив ее уколы мимо ушей, качаю головой. — После Бехровии. Снова прятаться, бежать на Запад, не спуская глаз с Косты… Проделать тот же путь, но с пленницей, будет куда сложнее, пса крев.
— По-моему, ты лукавишь, милый. — Зажмурив алые глаза, она потягивается сытой кошкой. Я вижу, как цепь туже стискивает ей грудь, а тонкая кожа, красиво натянувшись, повторяет контуры ребер. — Тебя пугают вовсе не последствия. А то, что ты в кои-то веки встал перед выбором…
— Все бесы так любят надумывать или Бругу достался особенный? — фыркаю я, затянувшись папиросой. Но что-то в ее словах заставляет меня нахмуриться.
— Я в твоей голове, забыл? — отвечает Шенна с ухмылкой. — Ты на распутье, милый. В одной стороне — безумная мечта, навязанная незажившими ранами Брегеля. В другой — шанс для Бруга освободиться от нее. Признай: Бехровия зацепила твое нежное сердечко — новизной, вихрем возможностей… знакомствами, неожиданно приятными.
— Пустое, — на выдохе отнекиваюсь я. — Новизна временна. Возможности ложны. А привязанности… — прерываюсь, когда в памяти всплывает каган, потом один за другим — хремовцы… все хремовцы, — да черт бы с ними. Ты и сама всё прекрасно знаешь.
— Опять эта старая песня, — напоказ зевает она. — А что насчет той девчонки? Вилка, кажется?
Я теряю дар речи, но взгляд демоницы, пылающий в коварном прищуре, заставляет меня побагроветь.
— Она-то здесь при чем, пса крев?
— Ах, ну как же… — Шенна снисходительно треплет меня по бороде, точно я пес, которого хозяйка любит вопреки его тупости. — То вы с ней разорвать друг друга готовы, то чуть за ручки не держитесь, как на том фестивале… Это так чудовищно мило и так… по-детски.
— Мы пожали руки, и всё тут. — Закатив глаза, я щелбаном отправляю папиросу в дымную бездну. Смерч Глёдхенстага с охотой пожирает ее, а после и сам, вздрогнув, раздается рубиновым облаком.
— Ну конечно, дорогой! — Шенна часто-часто хлопает ресницами, чтобы тут же сойти на ехидный смех. — Впрочем, я нисколько не удивлена, что ты единственный болван, который не замечает очевидного.
— Кончай говорить загадками! — Со злости щипаю ее там, где витки цепей обнажили незащищенное бедро. Любая другая бы вскрикнула на месте Шенны, но бес только зажмуривается в дразнящей улыбке. — О чем ты, пса крев?
— Да о том, что воздух между вами буквально кипит! — Она обхватывает мою руку повыше запястья и крепче прижимает к себе. Ее бедро, ненастоящее, выдуманное, до слез в глазах обжигает ладонь. — Бедняжка неровно к тебе дышит, только не знает, как подступиться… А это сложно: я ведь сама была в чудовищном шоке от твоей сухости!
Я сжимаю челюсти, пытаясь вырваться из ее хватки, но Шенна нечеловечески сильна.
— Раньше она, пожалуй, и правда терпеть тебя не могла, — продолжает демоница как ни в чем не бывало, — но теперь заблудилась в своих противоречивых чувствах…
Наконец Шенна разжимает пальцы, и я теряю равновесие. А когда обретаю его вновь, растирая ладонь, оплавленную не взаправду, на коленях у меня лишь алый дым.
— Ты врешь, бес, — огрызаюсь, ища демоницу сердитым взглядом. — Это всё обман, как тогда в Глушоте, с Костой. Но теперь меня подначивает не наивность Хорька, а твое, сука, дьявольское озорство! Опять пытаешься сбить Бруга с курса? Призываешь всё прекратить в угоду твоим капризам?!
Шенны нигде нет. Вокруг только рубин и гагат, не имеющие постоянства.
— Мне плевать! Слышишь?! — кричу я не то в бешенстве, не то от обиды. — Важна лишь месть! Покорные южаковы слезы умоют меня, вновь сделают целым!
Сделают же?.. Конечно, сделают, Бруг! Иначе в чем смысл последних семи лет?
— Значит, ты не будешь против, — демоница возникает передо мной на облачке дыма, лениво закинув ногу на ногу, — если я заберу себе Вилкино тело? Ну, когда всё закончится, милый? — Она прищуривается. — Такая молодая, красивая и такая… непорченая.
Я вскакиваю на ноги, до боли в костяшках сжав кулаки.
— Только посмей, Шенна, — цежу сквозь зубы, — или я…
— Ах-ха! — Она торжествующе хлопает в ладоши. — Я всего-то пошутила, а ты так взбеленился! Выходит, мелкая стерва сумела-таки зацепить нашего… сурового духа отмщения?
— Провались. — В висках гудит.
— Перестань так нервничать, милый. Я верю тебе! — обманчиво заботливо мурлычет бес, чуть поерзав на облаке. — Волосы инеистые и медовые, глаза цвета тонкого льда и канифоли… — Она прикладывает рубиновый ноготь к гагатовым губам, как бы размышляя. — Нет, глупости! Никакой связи, ничего общего!
— Исчезни.
— Ты всегда был чудовищно зациклен, а в последние месяцы так вообще потерял всякую осторожность. Если в погоне за Констансией ты погибнешь, что прикажешь делать мне? Ползать по миру цепью до скончания времен? — Задрав подбородок, она скрещивает руки на груди. — Но нет, ты собираешься сунуться в самое пекло! Разве можно подходить к обрыву вот так, с горячей головой?!
Не поддавайся на эти уловки, Бруг. Бес лишь подтачивает твою уверенность, чтобы сломить волю. Помни: она тебе не сестра и не подружка, а одна из дочерей Эраты. Плодить смутные надежды, сеять соблазны и сомнения — очень в их стиле.
— Думаю, тебе следует переосмыслить всё в самый последний раз, — продолжает она, пожав плечами. — А перед этим сбросить пар. И если для этого столь удачно подвернется Вилка… или любая другая, почему бы не воспользоваться шансом?
— Дай мне проснуться, Шенна!
— Просто хотела, чтоб ты знал, Бруг: я волнуюсь. И не только за себя, — вздыхает демоница. — Ну ладно, проснуться так проснуться…
По щелчку ее пальцев зал начинает таять: гагат становится блеклым, что сигаретный дым, а рубин дешевеет до розовой стекляшки. Вслед за ними отступает и мой гнев — глупый, ребяческий и непонятно откуда взявшийся.
— Постой, — вырывается у меня.
Шенна возникает тут же — паря в воздухе, чуть не касаясь моего носа своим.
— Да, милый? — без всякого кокетства шепчет она, внимательно изучая мое лицо.
— Я никогда не спрашивал у тебя, — отвожу взгляд, — чего ты сама-то хочешь?
— Быть с тобой, разумеется, — отвечает неискренне, как по команде, недоверчиво склонив голову.
— А если честно? Свободы? — называю я самое очевидное и замечаю, как глаза ее на миг вспыхивают алыми кострами.
— А кто ее не желает? — намотав на палец бронзовый локон, хмыкает она.
— Я могу разлучить тебя с цепью, — говорю вдруг. — Вернуть в Эфир, когда всё…
— О-о-о нет. — Шенна обнажает зубы в улыбке, а после толкает меня в грудь. Но не для того, чтобы оттолкнуть, а чтобы самой отплыть на пару шагов. — Это было бы слишком топорно, не находишь?
Я смотрю на нее и не могу понять, шутка то или нет. На мгновение кажется, что улыбка ее — бесовски идеальная, ужасно белая меж черных губ — есть улыбка досады. Чем же я так уязвил тебя? Предложением свободы?..
— Но это потом, — находится Шенна. Не проходит и секунды, как она вновь прищуривается, изогнув уголки рта в привычной кокетливой манере. — А пока пускай в наших отношениях сохранится интрига, ведь недосказанность так томительна… Правда, милый?

Глава 19
То, что кончается
Бруг. Кастрыч, 649 г. после Падения

Падение в бездонный разлом – апофеоз служения Упавшему; последняя, самая истовая молитва. Неверные ругают сей священный ритуал, обзывают напрасным душегубством… но причина их отрицания кроется в невежестве. Им трудно признать, что падение всегда добровольно и сознательно. Что каждого ступившего на край разлома вели сюда долгие размышления и споры со своей изнанкой.
Мы чтим сей ритуал свято, ибо знаем: то есть проявление истинной любви к Упавшему. Проявление фатализма, интимное и жертвенное.
Последний шаг – всегда самый важный, говорю я. Ведь шагнув в бездонную тьму, уже не повернуть назад.
Иерофант Северин, «Пред бездной»
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Я просыпаюсь от стука. День уже клонится к закату. Не успел я даже протереть глаза, как дверь распахивается от пинка. Странно, я был уверен, что запер ее перед сном…
На пороге вырастает Табита. Серый мужской костюм, извечный горшок волос мышиного цвета. Бегло оглядев мою комнатенку, царство бардака и нечистых помыслов, мастер потягивает переломанным носом. И хмыкает насмешливо: в воздухе стоит винное удушье.
— Чую, сынок, кое-кто славно покутил минувшей ночью. — Она соединяет руки на груди так, что костюм трещит на широких плечах. — И ни капли не оставил своему цеховому мастеру, ага?
Я думал, она будет рвать и метать. Из-за того, что пропал на двое суток. Из-за того, что втянул в свои дела Лиха, а в особенности — из-за его откушенного уха. Но Табита, кажется, явилась в приподнятом настроении.
— Так получилось. — Дыхнув на ладонь, я морщусь. — Не было времени обо всем рассказать.
— На твое счастье, тебя опередили. — Выхватив из кармана пиджака вскрытый конверт, кидает его на секретер. — Сначала я собиралась провести воспитательную беседу, какого гамона я узнаю обо всем от Билли, мать его, Кибельпотта… Но не всё ли равно, кто принес хорошую весть, ага?
— Ему-то откуда знать… — Я с сомнением оглядываю сломанную печать золотистого сургуча. — Что там написано?
— Жирная сволочь расплывается в поздравлениях, — отвечает Табита сквозь зубы. — «В связи с успешно закрытым делом покойной иерофантессы». Всё письмо — такая канцелярская портянка, что еле дочитала, ага. Будто у Билхарта в подвале сидит гремлин, который переводит чернила на его расистские речи.
— Ну, хотя бы не в любви признается…
— Размечтался, сынок. Ты не Двуединый и даже не белое пальто, — фыркает она. — В общем, это письмо годно только на то, чтобы им подтереться… За исключением одного приятного момента. — Прищурившись, Табита склоняет голову. — Надеюсь, ты собирался рассказать, что Глёдхенстаг на радостях выписал вам с каганом кругленькую сумму?
Вдруг вспомнив о мошне, я с трудом удерживаюсь, чтобы не зыркнуть на куртку. Цеху не обязательно знать, что злотых у меня больше, чем на счету какой-нибудь напудренной вдовы.
— Выписать-то выписал, да только вся награда осталась у Зеэва, — выдавив зевок, обманываю я. — Он сказал, еще потребуется денек-другой, чтобы что-то там оформить, распределить…
— Ладно-ладно, — отмахивается мастер. — Каган держит слово, знаю. Просто хотела убедиться, что ты точно уяснил: вся выручка цеха и делится в цехе, ага?
— Ага…
— Короче, даю тебе полчасика, чтобы привести себя в порядок, сынок. — Она небрежно толкает стул носком туфли. Мошна чудом не звякает в кармане куртки.
— А что потом, подруга? Бруга все-таки ждет нудная воспитательная беседа о том, как нехорошо гулять одному по ночам?
— Потом жду в кирхе. Все ждем, ага. — Она усмехается и качает головой от моей недогадливости. — Наконец-то у нас есть что отпраздновать.
* * *
Никогда я не проводил время так плодотворно. Бурча под нос ругательства, выправляю подошву башмака, погнутого Лириком; наспех моюсь в бадье, одеваюсь во всё чистое… Не считая куртки, конечно. Дым и кровь так прочно въелись в зоброву кожу, что я лишь прохожусь по ней вчерашней рубахой, вымоченной в мыльной воде. Сама куртка не просит даже об этом.
В кирхе моего опоздания не заметили.
Когда я отворяю тяжелые двери, внутри уже светло от канделябров, звонко от стука стаканов и чьего-то нетрезвого смеха.
— Явился наконец-то, — разводит руками Табита, сидящая во главе стола. Перед ней — откупоренная бутылка любимого виски. Ну надо же, не пожалела вскрыть тайник по такому случаю. — Мы уж думали пойти и пнуть тебя.
На старомодной скатерти разложены скромные припасы — тот максимум, который цех Хрема мог себе позволить поздней осенью. Тарелка с копчеными миксинами, пиала с тремя мочеными яблочками да полбуханки ржаного хлеба — вот и весь праздничный ужин. Посередине стола возвышаются два кувшина-близнеца: один — с отвратным вином, которым впору наказывать, а не награждать, другой — с водой. Между ними, точно неподеленная шлюха, поместилась брюхатая чаша, чтобы на хаззский манер мешать вино с водой. Жители Хаззы, Аргалии, Эстура и даже фанатичной Моровы утверждают, что так раскрывается истинный, благородный вкус вин… Но и вина там иные: густые, приторно-сладкие и пахнущие не хуже парфюма. Хремовцы же разбавляли свои кислые помои только затем, чтобы пить без перекошенных лиц.
Из полумрака грузно, переваливаясь с копыта на копыто, вышагивает Хорха. Одетый в одни мешковатые шаровары, он держит перед пузом тазик. Тот, что обычно использовался для мытья грязной утвари.
– Хорха хред-ху Бруг дорхум глёг, — хрюкает он, усаживаясь на пустой бочонок. Свинушье наречие всегда казалось мне пустым набором кабаньих рыков и храпов… Но тут Хорха кивает рылом на таз, над которым вьется пряный пар.
— Хорха просит братца Бруга, того-этого, — скрипуче вставляет Строжка, оправляя воротник парадной голубой рубашки, — угоститься глёгом. Я, к слову, тудыть имбирю добавил… Уж не знаю, каково вам будет на вкус, но чай от него токмо полезнее.
Я сажусь на стул между Строжкой и Хорхой и чувствую себя неуютно. Быть может, на меня так давит ложь, из-за которой цех решил обнести собственный погреб, не подозревая, что обещанных монет они не получат? Или причина в безрассудности моей затеи? Не знаю. Но больше всего я хочу, чтобы этот странный «пир» поскорее кончился.
— Спасибо, Хорха. Ты настоящий дружище, — севшим голосом благодарю я. — Имбирь? Да, Бруг не против… Но я, пожалуй, сегодня больше по вину.
Потянувшись за чашей с разбавленным алкоголем, невольно поднимаю глаза. И осознаю, что зря уселся именно на этот стул, ведь теперь придется до конца нелепых посиделок смотреть на физиономии Вилки и Лиха.
— Ну, давай, пей на здоровье, — шипит Лих. Выражение его лица кислее бехровского вина, а голову наискось пересекает тугая марлевая повязка, теряясь в ячменных кудрях. — Только смотри не подавись, курва.
Зачерпывая вино стаканом, я бросаю на пацана взволнованный взгляд. Его губы приоткрыты в сардонической усмешке, веснушек на щеках почти не видно от румянца, а белки глаз исчертила красная паутина сосудов.
— Как твое ухо? — в знак примирения спрашиваю я.
— А как твоя совесть, а? — Язык плоховато его слушается. Сколько же ты вылакал, парень… — Надеюсь, дядька Бруг, — последние два слова он произносит с издевкой, — ты крепко по ночам спишь? Куртка не тяжела стала?
«На что это он намекает! — взбрыкивает та. — Научи сучонка манерам, Бружок!»
— Куртка-то тебе чем не угодила? — свожу брови.
— А ничем… Я типа просто так спросил, не парься. — Стиснув стакан глёга в дрожащих пальцах, Лих поднимается из-за стола. — Чес-сно говоря, хочу тост поднять…
— Перестань, — неожиданно шикает Вилка, потянув брата за рукав иссиня-черной сорочки. Кожаная жилетка девчонки выгодно подчеркивает точеную шею и тонкие, но сильные руки, обнаженные до плеч. Когда Вилка пытается усадить Лиха на место, упругие мышцы красиво крепнут под белой кожей плеч.
— Пф-ф-ф, а чего постыдного в невинном тосте? — огрызается парень.
— Ты выглядишь убого, — понижает голос Вилка, украдкой глянув на меня. — Не порти всем вечер!
Пса крев, а это уже погано. Даже трудно понять, что меня смущает больше: зубоскалящий по пьяни Лих или его сестра, решившая за меня вступиться. Да, у нас с ней мир, но когда мы успели стать друзьями? Мне мерещится, или она смотрела на меня виновато?
Нет, это всё проделки Шенны. Из-за нее я нахожу во всем тайные смыслы. Или просто схожу с ума?
«Ни в коем случае, Бружок», — воркует куртка.
— Пусть скажет свой тост, — хмурюсь я.
— Вот видишь, сестрица? Даже он не против, а ты меня затыкаешь… — злобно сузив глаза, выплевывает Лих. — Ну, нельзя не выпить за дядьку Бруга, всего такого из себя крутого мужика, гордость нашего цеха… Еще хочу выпить за его дружбу, но особенно — за его честность! — Он поднимает стакан в вытянутой руке. Зрачки его, замутненные и бешеные, чуть заметно дергаются. — Бехра!
Он осушает стакан залпом и плюхается обратно на стул.
— Бехра! — с пылом поддерживает Табита, хлебнув виски.
— Бехра… — Строжка озадаченно поднимает чашку с чем-то зеленым. Взгляд старика беспомощно цепляется за птичку, намалеванную на блюдце.
– Хорха, — согласно хрюкает свинуш, прежде чем опрокинуть в пасть объемистую рюмку. До моих ноздрей долетает силосный запах помбея.
Вилка с задумчивым видом делает глоток глёга — и быстро, как бы невзначай, зыркает на меня поверх кружки. Я делаю вид, что тоже отпиваю, а на деле лишь мочу усы и губы.
Потом Табита спрашивает меня про дело в Красном квартале. Я неохотно делюсь подробностями под удивленные вздохи Строжки, участливое хрюканье Хорхи и еле слышное шипение Лиха, что хлещет глёг наперегонки со временем. Иногда ощущаю на себе липкие взгляды Вилки, но стоит мне посмотреть на девчонку, та мигом прячется на дне кружки.
— Преинтересная выходит ситуация. — Строжка почесывает кончик крючковатого носа. — Мне-то по наивности думалось, что нет в Бехровии ничего более вечного, чем Перуун… А оно вона как… Самоубился. Уму непостижимо.
— Седина в бороду — бес в ребро, ага, — вставляет Табита. — Даже ты, Строжка, по сравнению с Перууном всё равно что мальчишка. А время никого не лечит.
— Извини уж, Таби, но не могу с тобой согласиться, — кротко улыбается старик. — Ведь старшие-то упыри более тонкой материей питаются, нежели примитивным страхом или болью. Покуда всё их естество создано, чтоб людскую психику направлять и растворять, их собственная психика не так, кхем, примитивна. Я бы сказал, она не токмо стабильна, как гремлиновы часы, но и пластична…
— Ближе к делу, — зевает Табита.
— Стал быть, вовсе не недуг волю Перууна подточил.
— О чем здесь спорить вообще? — фыркаю я. — Говорю же: Лирика купили.
— Да! Ясно же, как дважды два, — вдруг в нетерпении вставляет Вилка, — что одними упырями дело не обошлось! Убож… — Она запинается, на мгновение сжав губы. — Бруг вам говорит, что вопрос не в Лирике или Перууне, а в том, кто им снаружи помог.
— А кому еще могли понадобиться животные из Кишовника? — Табита откидывается на спинку стула. — Кто, как не упыри, норовит выжать психику из всего живого?
— Да кто угодно! — Вилка сдувает челку с глаза. — У нас тут с самого фестиваля и имперцы, и респы как у себя дома гуляют! Я уж не говорю о калековцах и психах вроде Белого братства…
— Дети, — цедит Лих.
— Что ты бормочешь? — в порыве эмоций осаждает его сестра.
Парень вертит головой, будто отмахиваясь от невидимых комаров.
— В кузове. Там были сраные дети… — И пододвигает к себе котелок глёга.
— Отставить. — Табита хлопает по столу ладонью. — Кастрыч и так дерьмовый месяц, а вы решили единственный толковый вечер своим унынием запороть? Нет уж. Пусть с этим констебли разбираются, раз Ордгольд так сказал.
— Да с каких пор у нас в городе заправляет Ордгольд?! — вспыхивает Вилка. — Разве упыри не наша забота?
— Я повторю: отставить! — Теперь Табита опускает на стол уже кулак. Вилка прикусывает язык, а Строжка испуганно вздрагивает. — Сегодня мастер приказывает вам расслабиться. Никаких цеховых дел, домыслов или теорий заговоров, ага? Проявите уважение к Бругу.
Вилка, вдруг став на удивление покорной, кивает. Лих же топит крепкое словцо в очередном глотке глёга.
— Оно и верно, — поддерживает старик. — Вестимо, про братца-то мы и запамятовали.
— Ну, слава Хрему, разобрались, — размяв бычью шею, вздыхает Табита. — Да уж, Бруг! Кто бы мог подумать два месяца тому назад, что мы не пожалеем о решении принять тебя в цех? Вспоминаю тебя прежнего, когда ты еще сидел на цепи в подвале, и смех берет. — Она подмигивает. — Дикий, дерганый! Только руку сунь — и пальцы оттяпает, ага. А вонял-то как… Признаюсь, я сама не раз и не два сокрушалась, что не сдала тебя констеблям сразу. А больше всего — когда чертов Билхарт ломал мне нос!
Она коротко хохочет, и бутылка виски вновь кланяется ее опустевшему стакану.
— Так и было, братец! — Строжка оголяет зубы в особенной улыбке. Старики всегда вооружаются ею, когда ощущают себя важной частью воспоминаний, но выходит у них отчего-то всегда жалостливо. — Дык уж говорю Таби, мол, рано с плеча рубить! Ты обожди, братец Бруг еще себя покажет…
— И вот мы здесь, ага? — Взяв стакан за донце и лукаво прикрыв глаза, Табита оглядывает всех нас сквозь толщу бурого виски. — Униженные Белым братством и Глёдхенстагом, отвергнутые и забытые теми, кого защищаем, не жалея животов… Наплевав на все бехровские коварства, коротаем последний вечер кастрыча за одним столом, совсем как раньше. Яков часто повторял, что главное в цеховом братстве — это семейный дух. И кажется, будь он сейчас с нами… — На мгновение ее взор тускнеет, покрывшись мокрой пленкой. Но затем Табита быстро и с каким-то остервенением утирает пальцем веко. — Ай, гамоново семя, он бы нами гордился!
— Бехра, братцы. — Сняв запотевшие очки, Строжка подносит чашку к губам. — За Якова.
— Бехра, — единодушно вторят Вилка с Лихом.
– Яков храду, — грохочет свинуш.
— Бехр-ра! — потрясает стаканом Табита, крепко сжав челюсти. — А завистники пусть обломают зубы и умоются кровью. Ведь у нас есть то, что отнять невозможно… — Она прерывается на полуфразе. — Эй, сынок, ты куда?
Я обвожу цеховиков затуманенным глазом. Тяжелый подбородок Табиты и морщинистый — Строжки. Перебинтованная голова Лиха, косая челка Вилки. Влажный пятачок Хорхи, беспокойно двигающийся в немом вопросе. Вижу их всех и никого сразу.
— Выйду покурить, — отвечаю я, уже встав из-за стола. И зачем-то добавляю в конце: — Вернусь.
Тяжелые двери кирхи отрезают меня от цеховиков. Запирают внутри громкие слова Табиты про семейный дух и братство. О Пра, как же тошно от этой их сердечности, тостов и пьяных вскриков. Бехра, Бехра! Тьфу ты… Будто куры кудахчут.
Папиросы давно кончились, а Строжкина жмых-жижа после фестиваля стала мне противна, и я просто стою на пороге, глотая ночной воздух Прибехровья. Он холодный, пахнет копотью. Он темен и тягуч, словно стаут Зеэва, — и напоминает мне о горцах.
Почему на Склонах я чувствовал себя иначе? Почему от гостеприимства горцев так не воротило? Может, потому что их нравы отозвались во мне воспоминаниями: гудом боевого рога таборян, песнями и плясками в Литу, запахом зобровой шкуры… Или дело в том, что я воспринял посиделки на Склонах легко? Как одну из тысячи случайных встреч, мимолетных и ни к чему не обязывающих? Или в тот момент меня просто не грызла совесть. Ведь это не горцев я обчистил. И не горцам врал в лицо, глядя, как они на радостях собирают на столе те крохи, что остались в погребе. Не горцы приняли меня со всеми недостатками Бруга. Не они месяцами терпели под родной крышей…
Нет, ты погляди на него! Совесть! Как будто она у тебя есть, Бруг. То, чего нет, не может мучить. Соберись, пса крев. А если в тебе так не вовремя зародилась искра человечности… так гони ее к бесу. Человечность — бесполезный мусор. Это из-за нее ты был слабым. Из-за нее тебя называли Хорьком.
«А я знаю, что отвлечет тебя от тупых бабских соплей, Бруги-вуги! — хихикнув, подзуживает куртка. — Ничто так не ободрит, как вид горящей кирхи!»
Я облизываю губы. Во лбу нестерпимо чешется.
* * *
Когда я возвращаюсь в трапезную, за столом пусто. Пустые стаканы, недопитый пузырь помбея, опрокинутая бутылка виски… и Строжка, размазывающий пальцем пятнышко на скатерти, — вот и все свидетельства банкета.
— Куда они испарились? — спрашиваю я.
Старик чуть не подпрыгивает на месте и, обернувшись, поправляет очки.
— Дык долго тебя не было, братец Бруг. — Он виновато разводит руками. — Да и Лих, того-этого, сцену учудил…
— Пса крев, — закатываю глаза. — Что опять?
— И говорить нечего. — Строжка пожимает плечами, улыбнувшись кому-то за моей спиной. — Как захмелел, так артачиться начал. На дуэль энту свою тебя вызвать хотел. Всё шпагой махал, лепетал чего-то… Дескать, в куртеце твоем, братец, «золото кровавое».
У меня сводит меж ребер, и я сую руку в карман куртки. Фух, слава Пра, мошна на месте.
И откуда только сучонок узнал про нее? Может, шарил в моих вещах, пока я спал? Это бы объяснило, почему дверь оказалась не заперта, когда меня разбудила Табита.
— И где Лих сейчас? — двигаю желваками.
— Дык Таби его силком дрыхнуть спровадила, — смеется старик, не представляя даже, какие жестокие сцены с участием Лиха пронеслись у меня перед глазами. — Ты не бери в голову! Мальчишка молодой же ж, вот гуморы и шалят. Кстати, о гуморах… Можешь старику подсобить с одним дельцем?
— Ну? — Силясь отпустить ситуацию с мошной, я подхожу ближе. Раз Табита еще не ворвалась в кирху, значит, и про гремлиново золото не поняла. Либо и сама на ногах не держится. В любом случае, торопиться некуда. Если верить Зеэву, пара часов у меня есть в запасе.
— Ох, как славно-то… — Он суетливо похлопывает себя по карманам брюк, глядя в никуда. Наконец с довольным «оп-па» выуживает на свет канделябров аккуратный флакон с пилюлями. — Надыть дочке отнесть… Вилке то бишь.
— А сам никак?
— Дык она на колокольне нынче. — Строжка протягивает мне флакон на чуть дрожащей ладони. Такое ощущение, что старый прощелыга старательно имитирует дрожь, чтоб казаться беспомощным. — Я бы и сам справился, да коленки уж не те. Подсобишь, братец Бруг?
— У нас есть колокольня? — щурюсь с подозрением, но флакон всё же беру, нехотя. — Что дальше? Собственное масел-депо?
— Ба, депо! Ну и балабол же ты. — Строжка в шутку грозит мне узловатым пальцем. — В кухоньке-то лестница пристроена, ужель не видал? У-у-у, ну даешь… Дык ты старика почаще спрашивай о всяком, авось еще чего узнаешь, хе-хе.
— Да-да, конечно, — вздыхаю я. — Ладно, сделаю.
— Ох, обрадовал-то… Спасибо тебе, братец!
— Пустое. И это… — уже шагнув в сторону кухни, оборачиваюсь я. — Береги себя, дед.
— Дык куда ж без энтого. — Строжка прыскает, прежде чем вернуться к запятнанной скатерти. Бедняга даже не подозревает, что видит меня в последний раз.

Лестница — череда трухлявых дощечек, уходящих вверх. Заметь я их раньше, наверняка бы решил, что дыра в потолке — что-то вроде старого дымохода. А доски, прибитые прямо к стене… Бес его знает. Полки? Ступени для трубочиста?
Мне и теперь не верится, что я поднимаюсь по лестнице. Скорее пролез в пустой ствол дерева и перебираю ногами по выросшим там трутовикам. Башмаки соскальзывают, ступени скрипят на гнутых гвоздях… Внутри колокольни тесно, а еще сыро, как в мертвом, подтопленном ельнике.
Наконец прохладный воздух улицы облизывает лицо, и я, подтянувшись на руках, достаю свое тело из лаза.
— Пыхтишь как Хорха, — фыркает Вилка в приветствии.
Недовольно глянув на нее, отряхиваю колени от размокших щепочек.
— Не похоже, что ты сильно мне удивлена.
Макушка колокольни, темная от ночи и возраста, смахивает на шалаш сельской ребятни. Там, где пол безнадежно прогнил, рассыпавшись шелухой по кровле, его невпопад обколотили брусом. А выше, опираясь на шершавые от лишайника столбы, уложен навес из неструганого теса. Не самая мастерская работа, но достаточно, чтобы дождь не лил за шиворот.
Никакого колокола здесь, конечно, нет и в помине.
— Да, — после короткой паузы отвечает Вилка. — Было предчувствие.
Она сидит на самом краю, болтая ногами и будто дразня зубастые крыши Прибехровья. Ее голые плечи откинуты назад, ладони уперты в доски пола. Профиль в свете звезд похож на острый осколок луны, а пряди волос чуть веются на ветру, что степной ковыль.
— Садись, наверное, — вдруг и на выдохе произносит она.
Я неуверенно топчусь на месте. Ее радушие сбивает с толку.
— Строжка меня послал, — зачем-то оправдываюсь. — Не собирался, если честно, лезть в твое гнездышко.
— Вот оно что. — Вилка вздыхает. — А впрочем, какая разница. Будет совсем глупо, если ты сразу поползешь вниз, когда с такими мучениями осилил лестницу…
— А я и не белка, чтобы по дуплам скакать, — огрызаюсь в ответ.
— Да сядешь ты уже наконец или как? — звенит она дерзко, чуть обернувшись. Но затем похлопывает по полу рядом с собой: давай, мол, я только подтруниваю. — Не укушу, обещаю.
Сдавшись, скриплю башмаками по доскам. А после присаживаюсь на то самое место, где секунду назад ее пальцы касались скользкого дерева.
— Как твои дела? — Ее вопрос звучит противоестественно. Кажется, заговори со мной сейчас сами боги, и то бы я замешкался меньше.
— Бывало и лучше, — увиливаю я, чтобы тут же поставить между нами Строжкин флакон. — Дед просил тебе передать.
— М-м-м, какое многословие. — Поджав губы, она равнодушно отставляет флакон за спину. — Можно было оставить под дверью: ничего не случится, если я приму их попозже. Впрочем, спасибо за заботу. Очень любезно.
— Что это? — кошусь на плохо спрятанный флакон. — Лекарство от стервозности?
— Не дождешься. — Вилка ехидно усмехается. — Чтобы сделать меня покладистей, даже цвейтопама не хватит, веришь? А это… Сложно объяснить. Вот чтобы шагоход лучше работал, в бальзам добавляют присадки. А в стекляшке — такие же присадки, но для меня.
— И что же, от них ты перестанешь взрываться каждый раз, как я появляюсь на горизонте?
— Ну уж нет, это и Хрему изменить не под силу. — Она издает короткий смешок, а после умолкает, будто сомневаясь, стою ли я раскрытой тайны. — Можешь смеяться, но Строжка считает, у меня есть задатки психика. Говорит, «способности-то надо развивать, того-этого», пить эти таблетки, заниматься с ним… Я и правда порой чувствую всякое, но пока оно похоже на невнятное эхо или, скажем, рябь в воздухе. А от пилюль уже тошнит, уж больно они лавандовые…
От нее и впрямь чуть пахнет лавандой. А еще имбирным глёгом и самую капельку — горечью шагоходной смазки.
— Поганое это дело, подруга. — Я скольжу взглядом по черной черепице Прибехровья. — На Западе я встретил кучу колдунов, и ни один из них не выглядел счастливым. Бесплодие, одержимость, хвори тела и рассудка — все случаи разные, как снежинки, но никогда игры с психикой не дают больше, чем забирают.
— И это говорит мне оборотень с живой цепью, — морщит она нос. — Если так ты выражаешь беспокойство обо мне — валяй. Но если ожидаешь, что тут же растекусь по полу и стану впитывать твои нравоучения, — хрен тебе. Я сама решу, как поступать.
— Ничего такого и не ждал. — Между бровями чешется, и я свожу их так, словно бесовской зуд можно раздавить. — Бруг не из тех, кто хорош в советах. И уж всяко не из тех, на кого стоит равняться.
— О да, — произносит она с едкой усмешкой, — ведь те, кто следует за тобой, лишаются ушей.
Я непонимающе смотрю на нее. Та легкость, с которой она говорит об увечье родного брата, удивляет.
— Ты сама прямота. — Ожидаю подвоха. — Но почему ты говоришь об этом до того, как скинуть меня с колокольни?
— Хотела б отомстить — не стала тратить слов. А Лих сам напросился, — жестко отвечает она. — Если предупреждений сестры ему недостаточно, пусть извлекает уроки сам. Авось когда-нибудь дойдет, что увязываться за бедовыми «дядьками» в не менее бедовые места — хреновая затея. — Она окидывает меня взглядом, полным темного самодовольства. «А я говорила», — читается в нем. — Это Лиху еще легко досталось. В конце концов, ухо не член, переживет.
— Примерно так ты думала, когда била меня по зубам? — хмыкаю я, нащупав языком обломок клыка.
— Я не думала. — В ее глазах сверкает чертовщинка. — Просто била. И, по-моему, тебе пошло на пользу: теперь будешь реже лыбиться.
— Сломанный зуб не помеха обворожительной улыбке Бруга. — Я тут же подкрепляю сказанное паскудной ухмылкой. — Но теперь придется вспоминать о тебе всякий раз, когда увижу свое отражение.
— Как мило! — взмахнув ресницами, с издевкой восклицает Вилка. — Однако память твоя возмутительно коротка. Каким же надо быть растяпой, чтобы забыть о своей коллеге по цеху, с которой живешь под одной крышей?
— Я тебя и не забывал пока. Но вне Бехровии всё может измениться. Над памятью никто не властен, а моя с упрямой изощренностью копит лишь самое больное. — Вздыхаю. — И это я не про зуб.
— Вне Бехровии? — насупившись, переспрашивает Вилка. — Ты уйдешь? Когда?
— Скоро, — отвечаю я. — На этот счет не волнуйся.
Вилка оборачивает лицо к строгому силуэту Глёдхенстага. Пока она долго, не произнося ни слова, смотрит, как голубые вспышки пляшут в окнах-бойницах, я очерчиваю взглядом ее талию. Украдкой ловлю изгиб шеи, когда ветер смахивает с нее пряди волос, утянутых в конский хвост. Я думаю, она красива. Не как изнеженная панна Констансия, а по-своему. Как простая цеховичка, болтающая ногами над спинами прибехровских домов.
— Ты босая, — замечаю я, по-таборянски скрестив ноги. — Так и обморозить недолго.
— Вот только не надо строить из себя папочку. — Она шмыгает носом. — Мне хватает и Строжки.
— Культи никого не красят. Обуйся, пса крев.
— Сапоги мне уже осточертели. — Она подается назад. — Но я могу сделать так…
Вилка, согнув ноги в коленях, ловко перекидывает их через край колокольни. Я успеваю заметить лишь красный от холода росчерк щиколотки, когда она просовывает замерзшие ступни в излом моих бедра и голени.
— Доволен?
Ее единственный глаз, не прикрытый челкой, смотрит на меня испытующе, будто проверяя, чувствую ли я сквозь штаны ледяные пальцы ее ног. А я ощущаю их так отчетливо, что мог бы пересчитать вслепую.
— Сойдет, — выдавливаю я, пока мурашки ползут по моему бедру вверх. Пытаюсь их не замечать, но в голове уже расплывается предательская муть.
— Тогда расскажи, какой он.
Она сощуривает глаз, кажущийся серебряным в темноте, но продолжает неотрывно следить за моей реакцией. А потом взгляд ее бежит по куртке. Задержавшись на распоротой шнуровке, бесстыдно спускается по животу.
В висках у меня пухнет тупая тяжесть. Такая же тяжесть наливается ниже ремня, путая все мысли. Он?! Она действительно имеет в виду его, черт подери? Если так дальше пойдет, он покажет себя сам, несмотря на плотность штанов.
— Ну же… — Вилка улыбается хищнически. — Какой он у тебя?
Соберись, Бруг.
— Твой дом, имею в виду.
Меня точно окунули в прорубь. Кровь отливает от висков, а в голове звенит от пустоты. И только досадный зуд не хочет уходить: теперь чешется не только во лбу, но и там, пониже ремня. Сейчас я вижу, что Вилка не улыбается мне. Она скалится, притом так злорадно и глумливо, что хочется оторвать ей нос.
— У меня нет дома, — нахожусь я с ответом.
На мгновение наши взгляды встречаются, и девчонка отводит свой. Закусывает губу, пряча чуть не вырвавшийся смешок.
— Я раньше тоже не знала, где мой дом. — От беззвучного хохота ее голос звучит волнообразно, и она звонко кашляет в кулак. — А потом дядя Яков рассказал, как его найти.
Чтобы не разразиться грязной бранью, отвечаю молчанием.
— Нужно в том месте, где тебе дышится свободней всего, забраться на самую высокую точку, — говорит она уже серьезно. — Встать в полный рост и оглядеться. И вот всё, чего касается глаз на многие версты вокруг, и будет твой дом. — Умолкнув, Вилка обводит рукой ночное Прибехровье. — А что насчет тебя?
— Глушота, — не задумываясь выдаю я.
— Не-а, она не подходит. Слишком большая.
— Жизнь таборянина — в таборе, — объясняю невежде. — А табор постоянно движется, чтобы стада не втоптали пастбища в грязь. Так что каждую неделю вид из моего окна менялся… Хотя дышалось везде одинаково.
Одинаково больно. Потому что с табором двигался и мой отец.
— Неужели нет ни одного угла — неподвижного, имею в виду, — в котором ты мог бы быть собой? Куда стремился вернуться и прожить остаток жизни?
— Всё, что стоит на месте, лишает свободы. — Качнув было головой, я поднимаю на Вилку глаза. — Хотя есть один клочок земли…
— Вот же! Должно быть что-то! — Она победно усмехается. — Ну и?..
— Поздним летом мы, как обычно, вели табор на юг, — вспоминаю я. — Это был конец сезона гроз, и в ночную бурю один зобр — не помню даже чей — оторвался от стада. Ну, я сел на Храпуна и…
— Так звали твоего… э-э-э, скакуна? — Она насмешливо сдвигает тонкие брови. — Храпун, серьезно?
— Ага. Своим храпом он не давал караульным кемарить на посту, — хмыкаю. Даже интересно, жив ли он еще или давно издох. Лишь бы Саул не пустил его на мясо назло блудному сыну. — Так вот, пропавшего зобра я искал двое суток. И в полдень на третьи нашел.
Вилка пододвигается ближе, согнув ноги треугольной аркой. Затем обнимает колени и опускает на них подбородок — молча, точно боясь спугнуть мой рассказ.
— Нагнал его на берегу озера с водой чистой, как девичья слеза. А небеса-то голубые-голубые, ни облачка, и оттого вода не то зеркалом кажется, не то вторым небом. С одной стороны озера — стена хвойного леса, с другой — луг такого особенного цвета, что золото тусклым покажется. Тут смотрю: среди трав хижина стоит с соломенной крышей, а с мосточка рыбалит седой южак. Глядит на меня, верхового таборянина… и как ни в чем не бывало закидывает уду в воду, будто не боится совсем.
Вилка склоняет голову набок, положив щеку на колено, и смотрит на меня искоса.
— И тихо еще так, мертвенно и безмятежно. Ветка не шелохнется, не взмахнет крыльями чибис в зарослях камыша… Я даже и сам забыл, кто я и зачем на то озеро пришел. Будто утонул в нем, что ли… Только бобры воду баламутят на том берегу.
— Бобры, — повторяет за мной Вилка, забавно и как-то по-детски шевельнув губами. — Слышать слышала, а в жизни бобров не видела. Какие они?
— Чудны́е. — Я улыбаюсь. — Сами тучные и бурые, как маленькие медвежата, а хвост веслом. Обычно сразу ныряют с испуга, прихлопнув хвостом по воде… А тем было на меня наплевать. Словно то место сам Пра-бог охранял, понимаешь?
Ее ступни согрелись, и я перестал отличать их кожей от собственного тела. Но Вилка невольно двигает пальцами ног, и я чувствую их вновь. Она словно подгоняет меня нестись дальше, провести за руку по тому золотому лугу.
— А потом я сдуру рассказал об озере отцу. — Сжимаю кулаки. — Табор не заставил себя долго ждать: зобры выели луг до голой земли, мои родичи спалили хибару… А старого южака обезглавили, бросив тело на берегу. Тогда-то бобры вспомнили, каково это — прятаться в воде.
— Жаль. Хотела бы я побывать там до всего этого, — вздыхает Вилка, а потом поджимает губы. — Это туда ты пойдешь после Бехровии?
— Не думал об этом, — честно отвечаю я. — Для меня всё, что случится после Бехровии, кажется жутко далеким, как если это будет уже в другой жизни. Да и не знаю, способен ли я жить оседло. «Бруг, рыбалящий с бобрами». — Прыскаю, вообразив такую несуразную картину. — А что, может, и вернусь туда когда-нибудь…
— С той женщиной, которую ищешь?
Я вздрагиваю. Всю нашу беседу я и не вспоминал о Косте, а тут сердце опять знакомо екает.
— Какая тебе разница? — изменяюсь в лице. — с ней ли, один ли, с любой другой — тебя это волновать не должно.
— А меня и не волнует ни капли, — шипит она кошкой. — Просто никак в толк не возьму, на кой она тебе?
— Так и забудь о том, чего не понимаешь!
— Если бы она хотела, чтоб ты ее нашел, так сама бы искала в ответ, разве не логично? — Вилка порывисто выдергивает ноги из-под меня, точно в наказание. — А она не только не спешит в Глушоту, так и забралась от нее дальше некуда. На твоем месте я бы уже готовилась к тому, что ваши чувства не взаимны.
— А мне плевать. — Задираю заросший подбородок. — Ее желание значит не больше твоего мнения.
— Вот оно что! Стерпится-слюбится, да? — Она хохочет, но не от веселья. — Чтоб ты знал, насильно мил не будешь!
— Да какого беса ты решила, что имеешь право лезть в мою жизнь? — Я вскакиваю на ноги. — Я же не учу тебя, какого ухажера искать!
— Да потому что ты полный идиот! — Она подрывается вслед. — Гонишься за призраком, а реальности замечать не хочешь. А настоящая жизнь, она такая, — Вилка щиплет себя за бедро, — из плоти и крови, а не из мальчишеских мечтаний!
— О Пра! — Я всплескиваю руками. — Дожил, пса крев! Каждая встречная девка норовит научить меня, что истинно, а что ложно!
— А ну повтори. — Если раньше Вилкино лицо казалось мне похожим на луну, то сейчас его накрыла тень.
— Я не…
— Каждая встречная? — Она ширит ноздри. — Вот кем ты меня считаешь?
— Просто не надо…
— Вот и иди ты в гузно, понял? — Присев на корточки, она спешно прячет в карман лавандовый флакон, а затем вытягивает откуда-то из темноты свои сапожки.
— С чего ты так взбеленилась? — Скрещиваю руки на груди. — Ладно бы мы были близки, но мы, черт бы тебя побрал, первый раз говорим по душам!
— И я так думала. — Натянув сапоги, она подходит ко мне вплотную. Так близко, что я чувствую на кадыке ее разгоряченное дыхание. — Только душа твоя оказалась под каблуком какой-то бабы, что и помнить о тебе перестала.
Не дожидаясь ответа, Вилка проходит к лестнице, больно оттолкнув меня острым локтем.
— Бруг сам по себе, — огрызаюсь я, обернувшись.
— Ну и убожество этот Бруг! — вскрикивает девчонка, прежде чем опустить ногу на первую ступеньку.
— Ну а ты — зеленая дура.
Я ожидаю новой колкости, но Вилка исчезает внизу. Ни слова, только гулкий скрип трухлявых деревяшек, с каждой секундой стонущих все дальше и тише.
— Дура! — в сердцах повторяю я, не смирившись с ее отступлением.
В висках стучит. В горле стоит ком обиды. Обиды и чего-то еще, горького и тянущего. Хорек уже переживал нечто подобное в последнюю с Костой встречу в Глушоте. Но не когда она пересела на ротмистрова ишака — ведь то была ревность, другое поганое ощущение.
Я подхожу к самому краю колокольни. Доски трещат под моим весом, внизу клубится влажная хмарь, капельками оседая на стенах кирхи.
Нет, похожее чувство поселилось внутри Хорька, когда Констансия уже оставила его. Лежащим в плачущей мгле Глушоты, с бельтом в груди и одинокого.
Ну да, припоминаю. Кажется, то была тоска.

Глава 20
Черновик
Бруг. Шфель, 649 г. после Падения

Сколь легкомысленно, столь и грешно было бы воображать, что Упавший мог допустить рождение в мире истинного зла. Очевидно, как такового зла не существует. Есть лишь несовершенство добра.
Иерофант Северин, «Пред бездной»
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Даже с инструкциями Зеэва разыскать это место оказалось той еще задачкой. Пришлось подняться на предпоследний ярус Кишовника, а там пройти насквозь неприметную прачечную, вонявшую щелоком и дешевым мылом. Прачки мешали в котлах грязное белье, не замечая меня, и только одна, с ручищами вдвое шире моих, проводила старину Бруга ленивым взглядом.
За самой обычной дверью я нашел другую лестницу, что привела меня на самый верх квартала-крепости.
Я вновь оказываюсь под небом и даже забываю на миг, где нахожусь. Под начищенными башмаками шуршат сухие листья, что медным ковром устилают дорожку из розового кирпича. По сторонам раскинулись заросли боярышника — уже безлистного, но с кровавыми каплями плодов на колючих ветках. Краснеют и кусты кизильника. Пусть и остриженные ювелирно под живую ограду, они всё равно норовят ухватить меня за куртку, которой я подпоясался, вывернув наизнанку. Она и сейчас обиженно ворчит на меня за изгнание с плеч. С ней в кои-то веки согласна Шенна, продетая вместо ремня в петли штанов и обернутая вокруг пояса. Придется им потерпеть. Не заявляться ведь в Кишовник в том же виде, в котором месил Супоню?
Сад меньше, чем я предполагал. Скоро шипастые кроны боярышника расступаются, и передо мной вырастает двухэтажное здание. Его стены выложены фальшивым камнем, а окна желтого стекла закругляются кверху, как в западных крепостях. Под двускатной крышей выпирают балкончики. Они лежат на спинах диковинных зверей, вырастающих прямо из облицовки. Другие статуи подпирают карниз или вьются гладкими телами по водосточным трубам. Откуда-то льется журчание фонтанчика.
Масел-фонарь, вдавленный в камень над самым входом, бросает свет на вывеску. Фигурная, украшенная золотом и кучей мелких деталей, она не дает толком прочесть название заведения. Но каган рассказал, что это игорный дом, настолько же дорогой, насколько незаконный. Избранные знают его как «Оплот миролюбия».
— Доброй ночи, вашродие. — От входа отлипает мужик. Он выглядит слишком прилично для Кишовника: чисто выбрит и одет в новенький сюртук. Но недостаток зубов, бандитская морда и палица у пояса сразу выдают, что он здесь не для красоты. — Как вам нравится наш сад?
— Он очарователен, дружище, — усмехаюсь я, прежде чем ответить, как учил Зеэв. — Вот только боярышник пахнет сорокопутами.
— Верно, пахнет, — кивает охранник. — Осталась формальность, вашродие: надобно вас обыскать.
— Валяй. — Послушно раскидываю руки.
Мужик обхлопывает меня спереди, от башмаков и до самого ворота рубахи, потом повторяет то же сзади.
— Куртку надобно снять.
Я выполняю приказ. Охранник роется в карманах: поочередно вынимает и сует обратно коробочку жмых-жижи, пустую пачку папирос, тяжелую мошну. Потом возвращает куртку.
— А это еще зачем? — насупливается он, дернув за Шенну на месте ремня. — Ею задушить можно, вашродие. А с оружием входа нету.
— Какое же это оружие? — Я в показном удивлении поднимаю брови. — Всего-то пояс. В Контровольске так каждый второй ходит! Неужто до вас не доходит западная мода? Могу снять, конечно… но как бы штаны не спали.
— Не положено, — отрезает мужик. — Но и без штанов входа нету.
— Надеюсь, мы сможем это уладить? Не хотелось бы уходить с толстым кошельком.
Его глаза масляно блестят.
— Придется внести пожертвование. — Мужик трет большим пальцем об указательный. — В фонд западной моды.
— Сколько?
— Крона.
Порывшись в мошне, кладу серебряную монету в его ладонь. И мгновение спустя, одарив охранника благодарной улыбкой, добавляю к ней горстку грошей. Мужик ссыпает медяки в карман, а крону проверяет на зуб.
— Добро пожаловать, вашродие. — С довольным видом он распахивает передо мной дверь. — Вашей щедрости в «Оплоте» всегда будут рады.
— Не сомневаюсь, дружище. — Подпоясавшись курткой, хлопаю его по плечу.
О да, пса крев. Нисколько не сомневаюсь.
* * *
Несмотря на поздний час, в «Оплоте миролюбия» людно. Посетители, все в дорогих нарядах и при вычурно оперенных шляпах, сгрудились за столами зеленого сукна. Яркий свет хрустальной люстры гуляет по золотой лепнине, искрится в каменьях колец и жемчугах ожерелий, лижет желтые окна в обрамлении штор цвета спелой сливы.
Стучат игральные кости, с сочным шуршанием мешаются карты. От игроков порой доносится сдержанная ругань, перемежаясь радостными возгласами и звоном бокалов. От стола к столу порхают хорошенькие девицы, а за их подносами тянется едва уловимый запах оливок и сыра. За питейной стойкой откупоривают бутылку вина из Эстура, что должно источать незабываемый пряный аромат. Но стоит мне приблизиться, как винный флер тут же тонет в букете десятка разных одеколонов и душистого кожного масла.
— Чего изволите, ваша милость? — спрашивает полный кельнер за стойкой. Заткнув бутылку пробкой, он вытирает пальцы о бордовый фартук. — Выпить или откушать?
— Выпить. — По-хозяйски кладу локоть на стойку. — Есть у тебя что-нибудь особенное?
— Хм, зависит от вкусов. — Кельнер бросает на меня оценивающий взгляд, как бы сомневаясь в моей платежеспособности. — Могу предложить вашей милости хоть предгорское пиво, хоть шран-рыдскую водку. Еще нынче охотно берут моровское сухое, но я бы советовал…
— Не, это всё не для меня, — отмахиваюсь. — А «Ведьмин поцелуй» сможешь смешать?
Кельнер меняется в лице, и на мгновение мне кажется, что каган ошибся. Что ни черта это не напиток для своих, и дядька за стойкой просто покрутит пальцем у виска. Но тот вдруг заговорщически подмигивает.
— Сделаем, ваша милость!
Сняв с полки пузырь самогона, он наполняет стакан на треть. Потом капает туда густого темного бальзама и размешивает ложечкой, пока самогон не алеет. А в конце, выудив откуда-то из-под стойки бутылку без подписи, доливает синей маслянистой жидкости. От нее несет чем-то вроде чернил.
— «Ведьмин поцелуй», ваша милость. — Кельнер пододвигает двуцветную смесь ко мне. — С вас…
Не дожидаясь конца фразы, кладу на стойку половину злотого. Пса крев, да за такие деньги можно всю мою комнату уставить бочонками неплохого пива.
— Смотрю, вы у нас не впервой, — спрятав золото под ладонью, понижает голос кельнер. В его глазах смятение: видно, память на лица редко его подводит.
— Я впервые, а вот мои кумы — те еще ходоки в ваше заведение, — отвечаю я, напялив образ республиканца.
— Понимаю-понимаю, ваша милость! У нас всегда рады гостям с Запада, — энергично кивает кельнер. — Стало быть, вы знаете, что у нас сложилась традиция пить «Ведьмин поцелуй» в другой комнате?
— А то, — ухмыляюсь я, подняв стакан со странным пойлом. — Веди, кум.
* * *
Кельнер доводит меня до двери в конце общей залы, где передает в руки мужика грозного вида. Тот подозрительно похож на охранника в саду, за исключением неопрятных усов, прячущих заячью губу.
— Кулак, проводи его милость внутрь, — кивает на меня кельнер. — А то у меня питье простаивает.
— Игрок, что ль? — хмыкает Кулак, когда кельнер откланивается. — Ровнехонько успел: как раз четвертого не хватает. Дуй за мной, вашродие.
Кулак отворяет дверь, а стоит мне протиснуться в узкий коридорчик, тут же запирает ее изнутри. В коридоре ничего, кроме ростового гардероба и комода поменьше.
— Правила знаешь? — бросает Кулак, распахивая створки одежного шкафа.
— А ты напомни, кум, — прошу я. И убедившись, что Кулак целиком поглощен копанием в гардеробе, опрокидываю стакан «Ведьминого поцелуя». Но не внутрь себя, а за стенку комода.
— Играть будете в сшибку. Карты наши, так что крапленых нету, — проговаривает он заученную инструкцию, не заметив моей махинации. — Что до величины ставки, то решаете по ходу. Вот. — Он протягивает мне что-то плоское и блестящее, вынутое из шкафа. — Это сейчас надеть надобно.
В руке у меня серебряная маска тонкой работы. С внутренней стороны гладкая, а с внешней — отлитая в форме звериной морды. У зверя витые рога, загнутые к широкому коровьему носу, а под мохнатыми бровями проделаны прорези для глаз. Маска напоминает зобра, только без бороды и злобного взгляда, да и лоб не такой мощный… М-да, в сечу на таком выйдешь — засмеют.
— Это еще зачем? — Напяливаю маску и, отставив стакан на комод, затягиваю сзади ремешок. Серебро приятно холодит кожу.
— Чтоб никто не мухлевал, — отвечает Кулак. — Внутри менталем проложено. Кто решит психикой чужие карты подглядеть, того удар хватит. Так что не чуди, вашродие.
— Ладно, дружище. Теперь можем начать?
— Звать-то тебя как? Надо ж представить господам.
Как назло, никаких идей. Достаточно один раз вспомнить о зобрах, чтобы голову заполнили воспоминания о таборянской жизни и Глушоте, вытесняя всю находчивость Бруга.
— Зобриуш, — не придумав ничего лучше, выпаливаю я. — Кум Тобарий Зобриуш.
— Из Республики, что ли? — Кулак собирается сплюнуть, но вовремя вспоминает, где находится. — Ну и дурацкие же у вас имена, курва.
* * *
— Кум Тобарий Зобриуш, — подперев спиной дверь, представляет меня Кулак. — Прибыл в игре участвовать.
Игорная ложа — обыкновенная комната. Окон нет, зато две двери. Из декора — лишь скромная люстра под потолком, освещающая единственный квадратный стол.
— Слава Императору! — раздается восторженный женский голос. Он произносит слова мягко и бархатисто, чуть вытягивая гласные. Похоже, его обладательница — приезжая центварка. — Йерр Зобриуш, вы пришли спасти нас от сей несносной игры? Право, эти кости сведут меня с ума…
Я усаживаюсь на пустующий стул. Помимо меня за столом трое: двое мужчин и женщина.
— Йерр Зобриуш напомнил мне, как я поражена вашей коллекцией масок. — Женщина слева от меня хлопает в ладоши. — Где вы взяли такую красоту?
— На заказ у центварского ювелира, жемчужная моя, — отвечает мужчина, сидящий напротив. — Других таких вы не найдете! Я, знаете ли, питаю слабость к вашей культуре, посему для меня будет истинным удовольствием, если вы угадаете, кто здесь изображен.
— Вы не понимаете, с кем связались, — смеется она. — в детстве моей любимой книгой было «Природоописание» вашего земляка Трудовиша. Да и сейчас, признаться, животные будоражат меня своей… м-м-м, дикой красотой. Итак, йерр Аннешволь, вы сегодня — исильдвурм!
Мужчина по центру кивает. Его маска — голова снежного змея Льдечии. Узкая пасть с вываливающимся раздвоенным языком, острые клинышки чешуи и перепончатые уши по бокам — я знаю их только по картинкам, но льдечцы боятся исильдвурмов как огня, что те изрыгают. Не знал, что эти твари водятся и в Центварии.
— В точку, жемчужная моя! — Некто Аннешволь встряхивает змеиной головой, и длинные золотые волосы рассыпаются по его плечам. Он одет в рыжий шерстяной полукафтан, обшитый аметистами вокруг рифленого воротника. Кисти рук сложены на столе и полуприкрыты до смешного большими манжетами. — Продолжайте, прошу!
— А вот йерр Хламмель, — центварка поворачивается к мужчине, что сидит от меня справа, — видимо, тролбьорн?
На лице этого игрока, крепко сбитого, с покатыми плечами, — маска медвежора. Главного хищника Глушоты не зря так прозвали: исполинская тварь с плоским, как у человека, лицом охотилась даже на косолапых. Вечно оскаленная клыкастая пасть, буйная грива и выпученные глаза — вот то последнее, что мог увидеть таборянин, решивший отлить посреди леса.
— Оставьте свои центварские словечки, госпожа, — сипит кряжистый Хламмель, сгребая в стакан игральные кости. — У нас это никакой не торпёрн, а медвеед.
— Господин Хламмель имеет в виду медвежора, жемчужная моя, — шутливо шепчет змей Аннешволь. Центварка же прыскает, коснувшись маски двумя пальцами — там, где должна бы находиться ее улыбка.
— Так точно, — недовольно брякает Хламмель. — Я то и сказал.
Он откидывает с груди черно-желтый плащ. Под ним сверкает брошь удивительного голубого оттенка… Менталь, серьезно? Да и ладно бы это был просто менталь, но брошь отлита в форме птичьей клетки — символа бехровских констеблей.
До сих пор я встречал стражников со стальными клетками-кокардами, реже — с латунными. Слышал, капитаны носят на шлемах золотые. Но чтобы из менталя… О, должно быть, Хламмель — целое констеблевое божество.
— А вы, йерр Зобриуш — мосорн, — продолжает центварка, изобразив руками рога по бокам своей маски. — Если вы промычите, то получите шанс завоевать мое расположение!
— Му, — бормочу я без энтузиазма.
— Обаятельно! — с хихиканьем отвечает она.
— Мосорном зовут горного тура, — задрав змеиный подбородок, объясняет Аннешволь. — Ест мох, живет в одиночку… Ничем не примечательная скотина, жемчужные мои.
Неужели обиделся, что не всё внимание центварки уделено ему одному? До чего же ранимый хрен.
— Ну, а что скажете про себя, госпожа? — ловко меняет он тему.
Женщина ощупывает собственную маску тонкими пальчиками, запрятанными в бархатные перчатки до локтя. На ней просторное белое платье с кисейным подолом, которое заманчиво облегает ее плоский живот и аккуратную грудь, но в остальном не обещает ничего определенного. Шея центварки спрятана под песцовым воротником, и только волосы неестественного василькового цвета, совсем не таясь, обрамляют серебро маски.
— Могу ошибаться, но… — Она на мгновение умолкает. — Скрекхим, угадала?
Ага. Исполинский филин. Крылатая бестия, ворующая зобров молодняк. Не найти в Глушоте зверя, которого бы таборяне поносили пуще этой твари. Помнится, Цирон как-то обозвал ее «мразесычом», и новое имя прижилось. Удивительно, но даже этой жирной гниде порой являлись забавные мысли.
— Изумительно, жемчужная моя! — вновь подкатывает шары Аннешволь. — Боюсь, играть с вами в сшибку — самоубийство для моего капитала. Уж не сдаться ли, пока не поздно…
— Ах, не прибедняйтесь, йерр исильдвурм! — отмахивается она.
— Вы уже задолбали, — рыкает Хламмель, мотнув пастью медвежора. — Мы играть пришли или лясы точить?
— Поддерживаю, пса крев, — ухмыляюсь под задумчивой рожей мосорна. — Если только к нам больше никто не присоединится…
Я закидываю удочку, что давно держал под рукой. И нарцисс Аннешволь, конечно, заглатывает наживку.
— Госпожа Коринн хотела почтить нас своим присутствием, но ей сегодня нездоровится, — фыркает он. — Иначе бы не пришлось дожидаться кого-то вроде вас, Зобриуш…
— Раздаю, бес мне в ребро, — объявляет Хламмель, и карты пляшут в его мозолистых пальцах.
Пса крев, Косты не будет. Выходит, всё зря? Пришло время сжать яйца и побитой сукой ползти в кирху, чтобы вымаливать на пузе прощение? Нетушки, чушь это всё. Зеэв чуть не божился, что беглая девка днюет и ночует в «Оплоте», а значит, она обязана быть где-то здесь… Да, не за этим столом и не в этой комнате, но разве это преграда для убийственной решимости Бруга? Когда преследуешь добычу через весь Запад, пара этажей игорного дома кажутся не больше сельского нужника.
Ты никогда не был так близок, Бруг. Осталось лишь выдумать, как навести минимум шума…
— Первый кон, — сипит Хламмель, раздавая всем по две карты. — Теперь ставки.
Я медлю, судорожно соображая, что же делать дальше. Злотых у меня еще достаточно, а медяков — вообще завались. Так я думаю, пока все игроки не выкладывают на стол по половине золотой марки. Приходится поддержать.
Ну и ставки… Пять-шесть конов — и я стану таким же бедным, что и раньше.
Но тут Кулак ставит рядом с монетами несколько бутылок спиртного. Аргальское полусухое, белое вино из Эстура, пузырь водки и янтарный виски, такой выдержанный, что Табита захлебнется слюной. Тут же вырастает хрустальное стадо бокалов всех форм и размеров.
Когда Хламмель выкладывает на середину стола три карты, у меня созревает план. Смелый и безрассудный, как я сам.
Я уже играл в сшибку, когда маялся от безделья в Хаззе. Правила предельно просты: есть две карты в руке, а есть три на столе. Они могут сложиться в комбинации, или отряды, и тогда ты молодец. Или не сложиться — тут как повезет. Одни отряды сильнее других, и главный азарт состоит в том, чтобы угадать, твой ли самый сильный в кону. Или убедить остальных, что оно так. Иными словами, устрашить соперников до капитуляции, не имея за пазухой ничего, кроме природной харизмы.
В первом кону в моей руке уже собираются княгиня копий и княгиня мечей. А на столе томится княгиня чар… и еще две бесполезные карты. Удачное начало.
— Повышаю, пса крев. — Выкладываю на стол целиковый злотый.
— Отступаю, бес в ребро. — Хламмель вминает свои карты в стол.
— Каков напор, йерр Зобриуш. — Центварка покачивает совиной головой. — Пожалуй, и я отступлю.
Вот ведь слабаки… Ну а ты что, чешуйчатая падла?
— Хм, уж не блефуете ли вы, жемчужный мой? — цедит Аннешволь, постучав пальцем по собственным картам. — Повышаю тоже.
И подкладывает к моему злотому два своих.
— Принимаю, кум Аннешволь, — усмехаюсь я, уравняв ставку.
— Вскрывайтесь уже, — нетерпеливо рыкает Хламмель.
У меня тройка княгинь. У манерного дурня пара: семь копий в руке и семь стрел на столе. Мой отряд круче.
— Везение — изменчивая девка, жемчужный мой, — змеино шипит Аннешволь.
— А мне такие и нравятся, кум, — огрызаюсь я.
— Браво, йерр Зобриуш! — озорно смеется центварка. — Так и хочется послать вам воздушный поцелуй, да не имею права снимать маску. Путешествовать инкогнито — такая скука…
— Да разве на Западе играют в карты? — с каким-то мальчишеским возмущением вопрошает Аннешволь. — На фестивале генерал Гроттед утверждал, что республиканцы принимают только кости!
— Фу, снова эти кости… — капризно протягивает девушка.
— Так и есть, кум. — Киваю. — Но далеко не все, кто живет в Хаззе, — республиканцы.
— Харе языком чесать, — обрубает медвежор-констебль. — Продолжаем.
Сгребаю выигрыш на свою сторону и наливаю рюмку водки. А после, приподняв рогатую маску, выпиваю залпом.
По нутру расплывается жар. Доброе пойло.
— Ваша борода темнее вашей личности, йерр Зобриуш.
— Не темнее твоей, кума.
— Ах, ваша прямолинейность делает вам честь, — хихикает она.
— Позвольте налить вам вина, жемчужная моя, — перетягивает внимание Аннешволь.
— Играем, сучье вымя! — сипит Хламмель и отпивает виски, обнажив широкий, серый от щетины подбородок.
«Давай, Бружок! — азартно визжит куртка из-под стола. — Разделай сопляков под орех!»
Но она не понимает моей затеи. Бругу не надо выигрывать. Более того, ему не страшно проиграться. Достаточно лишь сорить злотыми направо и налево и выглядеть настолько пьяным, насколько возможно.
В следующем кону я нещадно повышаю. Синеволосая центварка отступает, Хламмель и Аннешволь повторяют за мной. Я повышаю опять. Констебль сбрасывает карты, ругаясь по-солдафонски, но змеюка уступать не собирается.
Вскрываемся. У Аннешволя сильный отряд: пара богов — могучий Дрид с мечом наголо и Эрата, сжавшая копье меж обнаженных грудей. А у меня ничего.
— Ну-ну, не огорчайтесь, жемчужный мой, — елейно просит Аннешволь. — Невозможно побеждать вечно… Полоса белая, полоса черная, — он посмеивается с ехидством, — а потом другая черная. И еще черная, опять и опять.
— Не волнуйся, кум, — хмыкаю я. — У меня золота столько, что ты будешь умолять меня, чтобы отпустил домой из-за стола. Станешь зевать, плакать и всучивать выигрыш… Но я не перестану.
— Очень в этом сомневаюсь, — парирует он, прежде чем обернуться к центварке. — Кстати, как ваши первые впечатления от Бехровии, госпожа?
— Противоречивые, йерр Аннешволь. — Она пожимает плечами. — Фестиваль был весьма фантерлигь, банкет в Глёдхенстаге — тоже выше всяких похвал… Но когда я впервые очутилась в этом, кхм, Кишовнике… Право, захотелось поскорее принять горячую ванну.
— Вас так удручает изнанка процветающих городов, жемчужная моя?
— Не думайте, что я неженка, йерр. Даже в Мробольде есть трущобы, пусть то и тронный град Императора, — вздыхает она. — Однако не каждый день под ноги моей повозки бросаются одурманенные люди. Несчастный был под слядью, так сказал шофер.
— Торчки что тараканы, — презрительно сипит Хламмель. — Сколько ни трави, а их всё не убывает.
— Слядевые наркоманы — меньшее из всех зол, жемчужный мой, — мягко отвечает Аннешволь. — Тот, кто изобрел сей рецепт, — настоящий гений. И притом романтик…
— В преступности нет ничего романтического, — огрызается констебль, пощупав брошь-клетку. — Не создавайте себе кумира из поганого варщика.
— Я не строю воздушных замков, господин Хламмель, — отмахивается Аннешволь. — Лишь сужу о слухах. Говорят, этот варщик, если выражаться вашим языком, имел благородную цель: отомстить за возлюбленную. Когда та стала невинной жертвой макового торчка, он поклялся создать рецептуру новой субстанции, дешевой и доступной. И такой, что сделает зависимых от нее менее возбудимыми, а главное, эм… несклонными к плотским утехам.
— И он просчитался, бес ему в ребро, — бурчит Хламмель, помешав колоду. — с достоверностью заявляю вам, господин Аннешволь: слядевые импотенты убивают не реже, чем маковые насильники. Но делают это расчетливо и хладнокровно.
— Всем свойственно ошибаться, жемчужный мой. — Змееголовый сжимает кулаки под манжетами. — Как закоренелым преступникам, так и стяжателям правды вроде нас с вами.
— Отставить треп. Играем.
Глянуть карты — повысить — проиграть. Вот мой план, гениальный в своей простоте. И, конечно, не забыть про водку, иначе как все поверят, что я пьян?
На третий раз Аннешволю вновь улыбается удача. А на четвертый я намеренно отступаю, имея мощнейший отряд из пяти карт одной масти. И змей побеждает снова.
— Йерр Зобриуш, откуда вы? — подавшись ко мне и растягивая гласные, на пятом кону звенит центварка. — Знаю, что с Запада, но откуда точно?
— Из Хаззы, — отвечаю пространно, опрокинув новую рюмку водки.
— Выходит, сей край истинно богат? — Ее глаза блестят пурпуром в прорезях совиной маски. — Чем же вы столько заработали?
— Работорговлей, — называю я самое прибыльное ремесло Спорного моря.
— Клятые респы, — вполголоса сипит Хламмель, мешая колоду на правах самого старшего картежника.
— Вот так новость, йерр Зобриуш. — Кажется, центварка озадачена. — Не то чтобы меня отталкивало это дело: на моей родине тоже торгуют трэллами. Но мне говорили, в Республике все равны…
— Все, кроме рабов, кума, — отвечаю я честно. — И свинушей.
— Равенство — это иллюзия, жемчужная моя. — Змееголовый спешит вставить в беседу свои пять грошей. — Пока существуют чины, разные блага и, конечно, деньги, равноправие недостижимо априори. А какой мудрый человек, будучи в здравом уме, откажется от всего этого в пользу эфемерной мечты?
— Я не люблю, когда со мной говорят как с девчонкой, йерр Аннешволь. — Центварка закидывает ногу на ногу. — Припасите этот покровительственный тон для кого-нибудь другого.
Ого, имперская птичка умеет клеваться. А что на это скажешь, змееныш?
— Вы неправильно поняли, жемчужная моя. — Он одергивает манжеты. — То были лишь рассуждения вслух…
— В следующий раз постарайтесь рассуждать в уме, йерр.
— Играем! — гнет свое Хламмель, раздавая карты.
В следующем кону я опять повышаю, не имея ни одного отряда. Центварка привычно отступает, а Аннешволь всё так же повышает вслед за мной. Но на сей раз Хламмель идет на рожон — и выигрывает стопку злотых.
— Вот оно, бес мне в гульфик! — хрипло смеется он, забирая выигрыш. — Я своих всегда учу, что побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто не обосрался со страха.
— Да-да, друг мой… — плохо скрывая разочарование, говорит змееголовый. — Мешайте уже.
Я глотаю водку. Повышаю опять. Аннешволь с Хламмелем на мою уловку не поддаются.
— Больше вы меня не обманете, йерр Зобриуш, — удивляет всех центварка, прибавив к моей ставке три злотых. — Ну, кто больше?
Змей и медвежор отступают, и я понимаю, что настал мой звездный час. О том же говорит и моя исхудавшая мошна.
— Кум Зобриуш не оставит деву в беде, — отвечаю заплетающимся языком. Рука моя роняет одну из монет, чуть не донеся до общака. — Не беда, пса крев. Есть ещ-ще!
И вынимаю из мошны новый злотый, не подняв с пола старого.
— Вскрывайтесь, — командует Хламмель.
— Я победила! — подскакивает на стуле центварка. — Йерр Зобриуш, что бы я делала без вашего благородного сумасбродства?
— Не знаю, кума. — Я икаю не по-настоящему. — Скучала бы?
— Слава Императору, что вы присоединились к нам, — хихикает она.
Когда Аннешволь собирается помочь девушке собрать выигрыш, а та отталкивает его руку, я поднимаюсь из-за стола. Пошатываюсь и чуть не падаю. Конечно, я нетрезв, но не настолько, чтобы валиться с ног. Таборянина не испугать шестью рюмками водки.
— Йерр Зобриуш, ну что же вы, — печально охает центварка. — Я только начала входить во вкус!
— Не хрен пить водку, если не умеешь, — насмешливо говорит Хламмель, подливая себе виски.
— Да я в порядке… — Покачиваюсь. — Хоть-те станцую?..
— Кажется, господину Зобриушу на время стоит воздержаться от игры, — торжествуя, воркует Аннешволь. — Кулак, будь добр, сопроводи нашего гостя проветриться.
— На улицу, вашродие? — Сильная рука вышибалы обхватывает меня вокруг талии.
— Нет, жемчужный мой. Во внутренний двор, — прыскает Аннешволь. — Господин еще не проиграл нам всё свое состояние, как обещал.
— Слушаюсь, вашродие.
Я бросаю руки вдоль тела, пока Кулак тащит меня к дальней двери. Мужик шепчет ругательства, пыхтит, но упрямо не ослабляет хватки.
— Как же жаль, йерры, — доносится до меня женский голос. — Такой оригинал!
— Играем! — в сотый раз сипит Хламмель.
* * *
Внутренний двор — крошечный сквер меж стенами «Оплота миролюбия». Всё, что умещается в нем, — кущи чернолистных кленов, пара скамей и маленький фонтанчик. Ни фонарей, ни шума посетителей — только журчание воды, мерно текущей из клюва мраморной цапли.
— Умой харю, вашродие. — Кулак со смешком толкает меня к ней.
Я в позе молящегося валюсь перед самой чашей фонтана. Из воды укоризненно смотрит рогатая маска.
Подставляю ладонь под ледяную струю — и тут же отдергиваю. Чувствую, как Кулак шарит у меня в куртке, но не подаю вида.
— Так, вашродие, — он извлекает звенящую мошну, — щас глянем, сколько тут у тебя осталось…
Развязываясь, шуршит ремешок. Алчная пятерня зарывается в монеты. Я привстаю на одно колено, напрягшись всем телом.
— Не рыпайся. От пары злотых не обеднеешь, — говорит Кулак, но тотчас же шипит от досады. — Сука респова! Да тут же одни медяки!..
Обними, Шенна.
Я разворачиваюсь рывком. Цепь сигает с пояса, серебряной стрелой распрямившись в воздухе. Лязг звеньев — бряканье мошны о землю. Кулак связан по рукам, растопыривает пальцы, ширит глаза в удивлении. Он собирается что-то сказать, но я переубеждаю его ударом кулака.
Думалось, он рухнет сразу, но Кулак — крепкий мужик: только отшатывается, получив по лицу и крепко сжав зубы. Тогда, придержав его за плечи, пробиваю коленом под грудь — и вышибала сдается.
Под Кулаком хрустят опавшие веточки клена, пока он хватает ртом воздух, не в силах вдохнуть. Я присаживаюсь перед ним на корточки. Шенна стальной петлей обнимает его толстую шею.
— А вот теперь поговорим, дружище. — Приподнимаю маску, чтобы он увидел мою злобную ухмылку.
Обвожу взглядом сквер. Ни одного окна, что выходило бы на эту сторону, — похоже, кто-то сильно заботится о приватности сего уголка. Какое прекрасное уединенное место!
— Что за колдунство… — ворочаясь на кленовой подстилке, хрипит Кулак. — Отпусти живо, или меня хватятся, респ сукин! Тут же тебя закопаем…
Щелкаю пальцами, и Шенна запирает слова внутри его горла. Мужик надувает щеки, давит слезы из глаз, багровеет лицом… но Цепь скоро ослабляет хватку.
— Ты меня не понял, дружище, — вздыхаю я, когда он жадно всасывает воздух вместе с крошевом сухой листвы. — Если не ответишь, я тебя прикончу. И найду языка порасторопнее, даже если придется передушить всю эту дыру к чертям. И давай-ка не шуми, ладно? Мы же не хотим, чтобы кто-то любопытный случайно прервал твою жизнь.
— Так задавай свои сраные вопросы, — кряхтит он тише. — На что отвечать, на хрен?
— Уже лучше, — похлопываю его по щеке. — Где живет Коринн?
— Хозяйка, что ли? Тебе-то зачем? — Он сплевывает на себя. — В трахари метишь?..
Шенна повторяет воспитательный процесс, на этот раз чуть дольше.
— Нет же… Не могу… — задыхается Кулак. — Если выдам, то порешают без разборки…
— Все вы говорите одно и то же, пса крев, — качаю головой. — Ладно, дам тебе последний шанс. Но только потому, что ты нравишься старине Зобриушу.
Я прикусываю губу и приближаю свое лицо к его. Так, чтобы Кулак мог видеть, как непроглядная чернота заволакивает мои глаза. Вытесняет из взгляда всё человеческое.
— Где Коринн, тупой ты кусок мяса? — повторяю изменившимся, рокочущим голосом.
— Сука-сука-сука! — почти хнычет вышибала. — Второй этаж… На углу, где крыша отсверкивает… — Он указывает заплеванным подбородком. — Там живет! Больше ничего не знаю, не жри!
— Отсюда смогу туда попасть? — Я кладу палец ему на кадык и легонько надавливаю. — Соображай!
— Не знаю! — сдавленно вякает он. — Там лесенка есть, но по ней никто не ходит… Только служки из девок, ну и вашродие… то бишь егородие. Личная хозяйкина лесенка, значит. — Кулак облизывает губы. — Теперь точняк всё выложил! Не губи, кум Зобриуш!
— Да не кум я тебе, — усмехаюсь я, поискав рукой в куртке. — И ни черта не Зобриуш.
— Не надо, вашродие…
— Надо, Кулак.
Схватив его за горло, вынимаю коробочку Строжкиной жмых-жижи. Жирная темная масса лениво отлипает от стенок, и я пальцами размазываю ее по лицу Кулака. Он мычит, отплевывается черным, но я настойчиво заталкиваю жижу в рот и ноздри. Несколько мгновений — и глаза его блаженно закатываются, дыхание становится ровным, хоть и отдает вязким бульканьем. Проволочив одуревшего вышибалу по земле, взваливаю на скамью, а затем напяливаю на перемазанное лицо собственную маску.
— Отдыхай, дружище.
Глядя, как из-под серебряной морды мосорна капает жмых-жижа, вновь надеваю на плечи куртку. Та издает боевой клич. Шенна, скользнув в рукав, урчаще вибрирует.
— Точно, подруга. — Я разминаю шею. — Пора покончить с этой историей.
* * *
Винтовая лестница кажется бесконечной, словно сама реальность нарочно удлиняет ее, добавляя новые ступени. Один шаг — две ступеньки сверху. Одно касание лакированных перил — и они растягиваются еще на пару саженей. «Не нужно доходить до конца, — как бы науськивает „Оплот миролюбия“. — Это не принесет тебе успокоения. Ты лишь раззадоришь себя, вскроешь рану, которая заживала годами».
Но он не понимает. Никто не понимает. Если не поставлю точку, новый абзац не начнется. Значит, всё было зря, а я вернусь к тому, с чего начинал. Нет, Бруг разорвет порочный круг. Он бросит пить, курить, вспоминать о цвейтопаме особенно безрадостными вечерами — он станет Бругом обновленным. Возможно, даже сменит имя… Как сменил его однажды, переступив границу Бехровии.
Если Хорек — это олицетворение жалости, а Брегель — что-то разбитое и преданное, то Бруг — символ вечного гнева. Бруг-Бруг-Бруг. Как удары башмаков о чью-то спину.
Но сегодня гнев исчезнет. А вместе с ним и это имя.
Перепрыгнув через последнюю ступеньку, чуть не врезаюсь в дверь — вишневого дерева, с золотым молоточком в виде дятла. Она приводит меня в замешательство.
Выдохнув в напряжении, стучу молоточком. Сначала нерешительно, но затем всё злее и злее. Я сам не знаю, почему сразу не снести дверь с петель или не пробить в ней дыру величиной с мое тело. Просто… вот так выходит.
— Открыто, — доносится знакомый голос с той стороны.
Я сглатываю. Рука сама тянет дверь на себя.
В висках стучит, в горле вспухает ком неопределенности. И вот я уже переступаю порог покоев. Ее покоев.
— Я ведь миллион раз тебе говорила, что желаю провести время наедине с собой. — Комнату оглашает вздох раздражения. — И решения своего не переменю, Грам. Никакая центварская принцесса не стоит спугнутого вдохновения…
Кругом невообразимая роскошь. Стены, укрытые складками золотистых штор, похожих на крылья бабочек-великанов. Масел-лампы в руках изящных скульптур. Ряды шкафов, ломящихся от платьев… и необъятная кровать с кремовыми простынями и балдахином столь широким, что из него можно сшить небольшой шатер.
Шик и блеск, которые всегда искала Коста.
Об этом кричит шкура медвежора у кровати. И ванна, которая красуется в самой середине покоев, растопырив золотые лапы. В ней легко поместится пара человек или даже больше. А паркет под ванной наполирован с таким тщанием, что отражает звезды, усмехающиеся мне сквозь стеклянный потолок.
Эта зала — настоящее богатство. Но и признак духовной нищеты.
— Ну, сколько можно молчать? — фыркает она. — Как ни прозаично, но это ты явился в мою опочивальню, а не наоборот…
Она стоит спиной у огромного, вдвое выше нее, окна. Перед ней мольберт с какой-то цветастой мазней, в изнеженных руках — кисть, которой она старательно эту мазню размусоливает… Я вижу, как шевелится ее халат при каждом движении кисти, и голубые павлины идут рябью на белом шелке. Наблюдаю, затаив дыхание, как черные локоны ее нечестиво окрашенных волос ниспадают до самого пояска на осиной талии. Как обнажаются стройные бедра, когда она привстает над холстом на носочки…
— Грам?.. — Она оборачивается.
Я люблю тебя. Я убью тебя.
— Это возмутительно! — взвизгивает Коринн, мигом отложив кисть и утерев руки батистовым платочком. — По какому праву вы входите, не назвавшись, когда я в неглиже? Вы из посыльных? — Надув губы, она туже перетягивает свой халат, словно то преграда для моих голодных таборянских глаз. — Я вас не знаю. Отвернитесь сейчас же!
Я тону в янтаре ее взгляда. Нет, не тону. Я ныряю в него, силясь выпить до дна.
Осушу тебя. Сделаю покорной и пустой, чтоб потом наполнить любовью.
— Ну здравствуй, Коста. — Я шагаю вперед. Мои ладони вдруг холодеют. Сквозь оглушительный стук сердца понимаю: так испаряется пот. Ладони. Потеют. Впервые за семь лет.
Во взгляде Косты мелькает непонимание. Потом легкий испуг. «Неужели кто-то знает мое настоящее имя? Но как?» — должно быть, вопрошает она.
Расстояние меж нами сокращается, и я вижу, что сосновая канифоль ее глаз пошла зыбью. Так выглядит узнавание. Затем янтарные озера становятся шире. Испуг нарастает, заставляя раздвинуться пухлые губы и дрогнуть кончик носа с аккуратной горбинкой, что нисколько его не портит.
— Ты… — Она издает нечто среднее между вздохом и всхлипом. — Ты!..
— Я, пса крев, — отвечаю гримасой ненависти и желания сразу.
— Абсурд. Не может быть, — с тупой уверенностью отвечает она, зачесав локон иссиня-черных волос за ухо. — Это сон, да? Розыгрыш? Видение?.. Да, наверняка это всё проделки психики…
— Нет, Коста. — Проходя мимо ванны, я оставляю на ней грязный след от жмых-жижи. — На сей раз всё по-настоящему.
Она отшатывается с такой прытью, будто на нее надвигается пожар. Задевает плечом мольберт, чуть не роняя. А потом, стрельнув рукой к нему, вооружается крохотным ножичком, каким придают форму холсту.
— Не подходи! — срывающимся голосом предупреждает она. — Я, я… убью тебя!
Остановившись в паре шагов, я разражаюсь хохотом. И смеюсь искренне, до слез.
— Всё такая же смелая, да? — скалюсь обломанным клыком. — Но свою хитрость ты, похоже, растеряла в этой золотой клетке. Я шел за тобой полмира, Коста, и всю дорогу меня пытались убить. Почему же, пса крев, ты решила, что именно у тебя это получится? У тебя, хилой, избалованной южачки?
Она вдруг роняет ножичек, точно он уже запятнан кровью, и вжимается в высоченное окно спиной. По контуру ее белого, как новая печь, тела запотевает стекло.
— Прости меня. — Она давится рыданиями, но слезы не хотят покидать ее глаз. Коста приткнулась к окну распятой жертвой Республики, но во мне ни капли жалости. — У меня не оставалось выбора! В таборе мне не было жизни!
— И потому ты решила унизить меня в глазах моего народа? — Я пинаю мольберт, и он с треском заваливается набок. — Но тебе было мало… Ты завела мое сердце, а затем вырвала из груди. И так, сука, просто! — Я морщусь от боли. — Моя любовь не волновала тебя. Брегель был для тебя средством. Игрушкой, с которой ты поигралась, а потом бросила за ненадобностью.
— Неправда! — Она кусает губы, глядя на меня затравленным зверем. — Я всегда буду благодарна тебе за то, как ты обошелся со мной! Ты и правда был особенным, не таким, как все… Хорошим! Но даже хорошего человека нельзя возлюбить против собственной воли. Я и ныне не уверена, способна ли любить всерьез… Да и ты — семя твоего отца, Брегель! Ты — яд замедленного действия. А я… А мне… — глотает вопли Констансия. — Мне ничего не оставалось, кроме как использовать тебя!
— Ох, какой внезапный приступ искренности! — Я цокаю языком. — Но запоздалый. Уж лучше бы ты тогда добила Брегеля.
— Нет! — Из глаз Косты наконец водопадом хлещут слезы. Но не по мне: Констансии всегда было жаль лишь саму себя. — Разве я не заслуживаю второго шанса, раз оставила тебе жизнь?
— Всё не так, южачка. — Сплевываю на мольберт. — Хотела того или нет, но ты убила Брегеля той осенней ночью. Убила окончательно: его труп гниет в Глушоте, раздавленный твоим предательством. Однако из его слабой плоти родился я — бессердечный-сука-Бруг.
— Ты безумен! — Она оглядывается по сторонам, надавливает спиной на стекло, и то скрипит. Коста в испуге отлипает от окна и падает на колени, заламывая руки. — Боже, чего ты хочешь?! Чтобы я раскаялась? Так я раскаиваюсь!
— Слишком поздно, — рычу. — Это Брегель бы простил тебя, но он сдох. А вот Бруг… Бруг угонит тебя обратно. — Облизываю губы, нависнув над ней. — И заставит любить себя.
Ты будешь поклоняться мне как божеству, Коста. Или умрешь. Но продолжишь поклоняться в посмертии.
— Убийца! Дикарь! Насильник! — кричит она, когда я хватаю ее за волосы.
— Да, — соглашаюсь я, с наслаждением ощущая, как ее ногти царапают мне руку. Во лбу щекотно от зуда. — Но ты ничем не лучше.
— Я никогда, слышишь?! Никогда — ай! — не любила тебя! — Протаскиваю ее до ванны, роняя на паркет капли крови Бруга. — Отпусти-и-и!
— Будешь орать — и многие умрут. Ты этого хочешь?
— Мне всё равно! Мне больно, ублюдок!
Лицо прочерчивает жжением.
— Как и мне, Коста. Как и мне…
Я перестаю волочить ее возле занавешенного оконца. Если разбить стекло, отсюда можно выбраться на крышу игорного дома… Обернусь Нечистым, спущусь в Кишовник, а дальше дело за малым: затеряться в Прибехровье и переждать. А уж как свалить из города, решу после… На маслорельсе или горными перевалами — неважно.
Коста больше не взывает к моей совести. Только хнычет в ногах, щипаясь и царапаясь. Возможно, горный ветер, пробирающий до костей, даже пойдет ей на пользу.
Я окидываю ее голодным взглядом, и на миг меня посещает смятение. Коста повисла на моей руке, неуклюже извернув босые ноги. Жалкая, черно-лохматая, с ручьями потекшей туши на щеках, она больше не чудится пуховым облаком или лебедем. Чижик, вытащенный из дымохода, — вот она кто. А еще эти незнакомые морщинки в уголках глаз. И эта мелкая родинка над бровью, которой я не помню… Прочь эти мысли, Бруг! Ничего не изменилось! Ты не…
Тут я ощущаю внезапное дуновение сквозняка и оборачиваюсь к двери.
— Жемчужина моя, я помню, ты просила не беспокоить, — звучит знакомый бархатистый баритон. — Но у нас за игрой приключилась оказия…
Я узнаю его по рыжему кафтану с аметистами. По золотым волосам и уродским манжетам.
— …и я решил проведать, — заканчивает незваный гость, опешив. Его лицо такое женственное и ухоженное, что хочется расквасить в кровавую лепешку.
— Граммель! — сходит на крик Констансия. Она подается вперед, скребет по паркету ногтями — но тут же всхлипывает от боли, запрокинув голову. Южачка забыла, что выкрашенные волосы стали ей поводком. — Грам! Милый!
— Кум Аннешволь. — Я улыбаюсь самой паскудной из ухмылок Бруга. — Ты не вовремя, пса крев.
— Зобриуш… — так и остолбенев в дверях, на выдохе произносит он. — Мне стоило догадаться…
— Но ты не догадался, сукин сын, — отвечаю я. — А теперь уноси ноги, пока я в приподнятом настроении.
— Не слушай его! — хлюпает Коста. — Это он! То чудовище, о котором я говорила!
Но Аннешволь и не собирается сбегать. Показав пустые ладони — какие-то странные, с длиннющими прутиками пальцев, — он медленно пересекает комнату.
— Боюсь, я не вправе уйти, — кусает губу златоволосый, неотрывно следя за мной светлыми глазами, — пока мы не придем к консенсусу…
— С ним не договориться! — истерично вставляет Коста, но ойкает, когда я наматываю ее волосы на кулак.
— Еще не понял, с кем имеешь дело, мозгляк? — скрежещу зубами. Кожа на лбу чуть не плавится. — Таборяне не ведут разговоров о добыче, тем более с такими женоподобными сопляками. Коста — моя добыча по праву.
— Твоя добыча? Да, когда-то Констансия была ею, — медленно кивает он. — Но теперь она Коринн. Моя женщина.
Я вскипаю. Мозг раздирают образы с болот.
Мужские пальцы на ножке винного бокала. Медовые локоны, рассыпавшиеся по кремовым перинам. Сейчас-то до меня доходит, что то был не мед, а золото. Золото волос Аннешволя.
— И к твоему несчастью, жемчужный мой, — он вдруг раздвигает уголки губ. Гаденькая бабская улыбочка, — мы с Коринн любим друг друга. Я вхож в ее лоно!
Ревность парализует меня, а зависть пожирает с упыриной жадностью. Такое чувство, будто в голову врубился чудно́й топор Зеэва — и крутится, вертится зубчатое лезвие, мешая мысли с кровью и ошметками мозга. Всё, что происходит дальше, кажется мутным сном.
«Наконец-то! — Куртка урчит от удовольствия. — Свобода!»
— Не-е-ет! — еще кричу я, когда лицо расходится надвое. Плоть рвется, кости трещат, и крик этот переходит в неразборчивое звериное рычание. Комната становится ярче, края предметов — четче, а моему мохнатому, черному, как смоль, телу уже тесно в узилище одежд.
Пронзительный ж-женский вопль. Я сигаю вперед, навстречу пухлогубому рту Аннешволя, разинутому в изумлении. Взмах лапы — и когти буравят мягкое. Меж смолистыми пальцами веются обрывки волос Коринн, выдранных с корнями. Они похожи на охвостья таборянских бунчуков[17]. Глядя, как мужчинка валится набок, слизываю с когтей соленую кровь. Аннешволь зажимает щеку, стонет плаксивой девчонкой… А мне вкусно, вкус-с-сно! Ах, он еще не знает, как я охоч до трапез. И как изощренно подхожу к приему пищ-щ-щи…
Ибо я — истинный гурман. И имя мне — Хорь Ночи!
— О нет, Гримма… — причитает желтоволосый кусок мяса, размазывая кровь по лицу. — Он ранил тебя…
— Грам! — взвизгивает Коринн.
Нет-нет, тебе придется подождать, молочная юж-ж-жная девочка. Хорь еще займется тобой, не опережай события. Возьмет тебя силой. Подомнет под себя в кремовом гнезде постели. Вылижет слезы ласковым языком. Трахнет в теплый обрубок шеи. Изольет нечистое семя в распоротый белый живот…
Но сучонок Аннешволь — первый. Он записался в очередь раньше тебя.
Скользя смолистым пузом по паркету, подбираюсь к человечку в рыжей одежке. Лапой сжимаю горло, скользкое от крови, и отрываю от пола. Его уродливые пальцы шарят в моей смолистой шерсти, а личико темнеет от удушья. Оно отмечено моим знаком — тремя росчерками когтей.
— Ты умница, Грам Аннешволь! — мурлычу я. — Годами лелеял мясцо, чтоб оно растаяло в пасти Нечистого!
Но он не понимает моих слов, для него они лишь бессвязный утробный рокот. Граму остается только ширить глаза, вглядываясь в зубастую расщелину моих челюстей.
Восславь Хоря, малыш! Ибо он улыбается тебе!..
Вдруг — непр-риятный звон. Град осколков осыпает смолистую шкуру. Приходится ослабить хватку, когда сильный толчок отбрасывает меня на пару саженей назад. Гной, грязь, паскуда! Невеж-ж-жливо!
Паркет усеян стеклянным ломом. Сквозь разбитый потолок сияют ехидные рожи звезд.
— Наконец-то ты здесь, — стонет Аннешволь, растирая шею. — Разберись с ним!
Передо мной фигура в темном балахоне, высокая, худая. Она не кланяется Хорю Ночи, не посыпает голову пеплом… Только кивает блестящим клювастым рылом, привстав на колене. В рукавах балахона посверкивает сталь.
— Нос! — навзрыд бросает Коста. — Это ты!
Я отвечаю раздраженным шипением, припав на четыре лапы. Шерсть встает дыбом, а штаны лопаются на коленях. Нос — дурацкая кличка, как по мне. Все носы дурацкие, покуда их можно откусить!
Оттолкнувшись всеми конечностями, прыгаю вперед. Нос реагирует быстро — уходит в пируэт, точно заправский танцор. Но я пляшу лучше! Уже в воздухе верчусь волчком, да так, что живот походит на белье, скрученное при отжиме. Самыми кончиками пальцев касаюсь балахона. Взрезаю ткань там, где должны быть Носовы ноги…
И не верю своим глазам: когти трещат, встретившись с чем-то металлически твердым. Резкая боль проходит от лапы до плеча. А потом я валюсь на паркет.
Переворачиваюсь на скользких досках. Оставляю на лаке царапины и разбрасываю осколки стекла. Но Нос приземляется мягко: взмахнув черными крыльями рук, ловко принимает атакующую стойку. Серебряный клюв хищно торчит из темноты капюшона.
Еле успеваю отскочить. Нос тормозит в шаге от моей пасти, рубанув воздух крест-накрест — в свете ламп мелькают два узких, что спицы, клинка.
Подлезаю справа. Выбрасываю лапу, оскалившись половинками морды, и Шенна сползает по смолистой шкуре навстречу врагу. Клинч. Лязг стали о сталь. Нос отряхивает руку, но Цепь прочно оплела рукав балахона.
Нос почти успевает отступить, однако ключевое здесь — почти. Я врезаюсь в него мохнатым ядром когтей и зубов раньше, чем второй клинок разрубает пространство у самого уха. От Носа пахнет мускусом и болезнью…
Но, распоров балахон, мои зубы скрежещут по скрытой внутри броне. Когти тоже скользят по стальному корсету — и лишь самую чуточку царапают сухую, жилистую плоть под мышками.
Нос уходит в новый пируэт, силясь сбросить мою тушу, только я цепкий. Я упертый, что голодная вошь. Так просто от меня не избавиться…

Вспышка! В мысли врывается видение. Обнаженная девица в грязной комнатушке. Ее трахают, ее насилуют, прижимая к доскам. Заросший пах мужика бьется о блестящие от пота ягодицы. Золото волос липнет к плоской груди. Нож — горло — море крови. Бульканье, чечетка пяток о пол. Агония.

Моя агония. Перед глазами белеет, когда я лопатками бьюсь о паркет. Но белеет не от удара о пол, а от пожара пониже локтя. Легкие сжимаются от машинального крика…
— Шельма! — кричу я. И с опозданием понимаю, что кричу по-человечески.
Мое лицо уже схлопнулось воедино. Зубы вросли в череп. Смолистая шерсть испуганными червями убралась под кожу, а когти перестали быть такими тяжелыми.
Я чувствую себя иначе, словно в один миг отощал с левой стороны. Локоть жжется, пульсирует, а после него — пустота, лишь что-то длинное и темное плюхается на пол чуть вдалеке, разбрызгивая кровь. Это что-то — моя отрубленная рука. Еще когтистая и мохнатая, она ряжена в рукав кожаной куртки. И корчится на последнем издыхании, сжимая и разжимая пальцы. Я поворачиваюсь на бок. В непонятном порыве хочу дотянуться до обрубка, будто еще не поздно его прирастить. Но ни куцая левая рука, ни здоровая правая не достают.
И в тот же миг немеет щека. Немеет и следом взрывается болью, когда узкий, как жало, клинок пригвождает ее к полу. Я касаюсь соленого металла языком, рычу от злобы. Хватаю лезвие здоровой рукой, чтобы вытянуть, — но оно не поддается.
Теперь я жалкая букашка Бруг. Мертвое насекомое на булавке.
— Блестяще, моя жемчужная… — Боковым зрением я замечаю рыже-золотое пятно. Оно тянется к темно-серебряному силуэту Носа, зарывается в складки балахона. — Вот потому-то я дорожу тобой, милый Носик! — облегченно смеется Аннешволь. — Ах, Вёльва! Радость моя!
Нос по имени Вёльва отвечает кивком клюва и без слов приседает в поклоне.
— Всё кончено?! — Я слышу голос Констансии. Он так близко и так далеко одновременно. — Скажи мне, что он мертв, Грам!
Обезображенное лицо Аннешволя всплывает передо мной. Три влажных разреза на бледной щеке от трех когтей. Его волосы, прежде золотые, липким комом приклеились к шее.
— Нет, Коринн. — Он издает смешок, но тут же сходит на стон. Длинные пальцы касаются кровоточащей раны. — Твой кошмар еще с нами…
Я чувствую, как сокращается моя левая рука, как таборянское тело пытается сомкнуть рваные сосуды, но непослушная кровь толчками хлещет наружу.
— Так добей! — приказывает любимый голос. — Ты видел, на что он способен! Это бес, а не человек!
Граммель Аннешволь изучает меня взглядом. Я представляю, как дроблю его морду, как ломаю хребет о колено, но это лишь мечты. Мышцы слабо подергиваются — и только.
— Как интересно, — шепчет он отстраненно. — Когда я вошел в его психику, всё казалось таким обычным… Поначалу. А потом меня выгнали, точно мышь из амбара.
— Какая тебе разница?! — Голос Косты ножом скользит по сердцу. Щека, рука… Все мои раны — ничто по сравнению с ним. — Сделай так, чтобы он не вернулся, Грам!
— Удивительно, — хмыкает он, качая головой. — В нем совершенно точно обитает сторонняя сущность, но не вытесняет психику с концами. Один дом, два жильца — и хоть бы хны…
— Прикончи его, мать твою! Калека ты или кто?!
— Да-да, конечно. — Он встряхивает головой. — Жаль утратить такой образец, но делать нечего. Однако прежде чем Вёльва похоронит его труп на свалке, стоит оказать «господину Зобриушу» последнюю милость.
— Милость?! — Коста задыхается от возмущения. — Он чуть не убил тебя! А мне… О Двуединый, мои волосы…
— Эх, господин Зобриуш. — Не обращая на нее внимания, Граммель вынимает из-под кафтана что-то блестящее. В глазах у меня плывет, смазывается… Тело будто одеревенело, и только щека и культя еще хранят признаки жизни, отдавая резью. — Какая ирония, а? Ты хотел отнять у меня Коринн… Нет, всё звучит намного забавнее! Ты думал забрать у Калеки Ухо — но сам лишился руки.
Из последних сил я обращаю к нему глаз. В отвратительно длинных пальцах Аннешволя сверкает шприц: флакон мутного стекла, оправленный в медную проволоку.
— Но слядь не знает чувства мести, — шепчет Грам, вводя иглу мне под ключицу. — Слядь похожа на мою сестру: она милостива ко всем. Без исключений.
Пса крев. Где же Шенна? Почему она не рядом? Я ведь почти победил!
— Спи сладко, жемчужный мой.
* * *
Я просыпаюсь от собственного крика и резко сажусь на теплой земле. По воде хлопают чьи-то крылья. Подняв глаза к ярко-голубому, без единого облачка небу, провожаю взглядом стайку чибисов. Черно-белые птицы проносятся мимо со скрипучим повизгиванием, устремившись к пышной стене хвойного леса. Мое пробуждение встревожило их, оторвало от ленивой рыбалки в зарослях камыша.
Под ладонями колко от примятой травы. Вокруг — от озерного берега и до самого горизонта — раскинулся некошеный луг. Раскаленное полуденное солнце сушит солому злаков, склонившихся под тяжестью колосьев. Легкий ветерок треплет горчично-желтые листья, срывает с блеклых соцветий лепестки… Над ковром разнотравья торчит макушка хибары, похожая на большой стог. От трубы в неряшливой крыше поднимается дым. В такую погоду, почти безветренную, он торчит белым хвостом, гордо задранным, как у породистой кошки.
Солнце нещадно печет, и на лугу становится парко. Утерев со лба пот, поднимаюсь на ноги: безмятежная озерная гладь так и подначивает умыться. Но глянув на берег, я на миг цепенею; в зарослях стрекочет кузнечик.
У самой воды сидит та, от чьего вида щемит в груди. На плечи ее накинута моя куртка, и каскад медовых волос ниспадает по черной коже зобра до самой поясницы. Я удивляюсь, как ей не жарко в куртке, но удивление скоро проходит, ведь образ ее так естественен. Что и говорить, куртка идет ей больше, чем мне. Даже смешно становится от мимолетного неверия. Сколько еще ты будешь удивляться, Бруг? Пора бы привыкнуть: теперь так будет всегда.
Не ищи подвоха в вечности, а лучше насладись ее красотой.
Я бреду по лугу, и травы льнут ко мне благодарными отпрысками. Из-под босой ноги шмыгает мышь-полевка с бархатной шерсткой. У плеча жужжит пушистый шмель. Я подхожу к Констансии и сажусь рядом, по-таборянски скрестив ноги.
— Проснулся наконец. — Она улыбается мне искренней улыбкой. Янтарь ее глаз бездонен и чист настолько, что кристальное озеро меркнет на его фоне, чудится лужей, мутной от ряски. — Дрыхнуть в такой чудесный час очень в твоем духе. Надеюсь, наши дети унаследуют чувство прекрасного от меня…
Она беззлобно прыскает, взбаламутив ил ступнями. Ее гладкие голени, опущенные в воду, точно вырезаны из мела.
«Наши дети». Впрочем, ничего странного. Наоборот, то самый естественный плод любви.
— Хочешь сказать, у меня нет чувства прекрасного? — напоказ возмущаюсь я.
— Я ничего подобного не говорила! Вы опять перевираете мои слова, пан дикарь. — Она кокетливо тычет меня в бедро. — Если наш ребенок пойдет в тебя, то станет сочинять поэмы про отрубленные головы и воспевать зобровы копыта… — смеется Коста. — Нет, ты не подумай, мне нравится Храпун! Но порой я начинаю тебя к нему ревновать.
— Мне кажется, или кое-кто напрашивается на комплименты? Знаешь же, что тебя никто не заменит… — усмехаюсь я, блаженно вдохнув душистый запах трав. — Только не говори Храпуну, ладно?
Констансия театрально прижимает руку к груди.
— Молчу-молчу. Клянусь своей невинностью панны!
— Вообще-то ты отдала эту невинность мне…
— Ты испортил всю шутку! — фыркает она. — Слышишь этот звук? Так исчезает юмор.
— Ах, раскаиваюсь до глубины души, панна южачка, — отвечаю на ее манер. — А все-таки мое чувство прекрасного не так плоско, как ты считаешь.
— Да ну? — Она хлопает ресницами. — Может, поделишься, что заставляет трепетать твое черствое сердце?
— Например, ты, — отвечаю не задумавшись. — Но делиться этим я ни с кем не намерен.
— Какая обезоруживающая прямота, пан дикарь… — Она довольно щурится. — Но, признаться, мне это нравится.
Обхватив меня под локоть, Коста тычется щекой в мою грудь. По ногам разливается медовое море. От куртки пахнет дымом и кровью, а от Констансии — терпкой полынью, молоком… и чем-то особенным, чем пахнет она одна.
— Я еще никого так не любил, — слова даются мне с таким трудом, точно я первый человек, кто их произносит.
— Даже Михаль? — с надеждой вопрошает она.
— Даже Михаль. — Зарываюсь пальцами в ее удивительные волосы. Глажу их у самой кожи головы.
— Тогда… — чуть не мурлычет Констансия, сильнее прижавшись ко мне. — Если быть честной, до тебя я знала о любви только из книг. Но ты открыл мне, каково это на самом деле.
— И каково? — с волнением произношу я, и рука моя чуть дрожит, теряясь в меде локонов.
— Счастливо до безумия, — вздыхает она. Я чувствую влажное прикосновение губ под ключицей, и на спине высыпают мурашки.
Я отвечаю ей тем же, отмечая поцелуем затылок. Он источает аромат полыни, а на вкус… Пса крев, не существует таких слов, чтобы я мог его описать.
Кажется, мы сидим так целую вечность. Желтый шар солнца висит на небосклоне, шелестят луга… На том берегу вдруг коротко булькает. Я всматриваюсь и замечаю бобра. Бурый и толстый, как маленький медвежонок, он деловито стругает сосновую ветвь. Ухватил лапками, совсем по-человечьи, и ходит зубами по сучьям.
Волшебные звери. Всё как в моих мечтах.
— Почему ты не оставил меня? — Коста вдруг нарушает молчание. — Прошли годы, я уехала на другой конец мира, а ты всё не переставал меня искать. Почему, Брегель?
— Сложно сказать. — Хмурюсь. — Нет, в глубине души я знаю ответ. Для меня это очевидно. Но попытаться облечь это в слова — всё равно что нарисовать Глушоту на клочке коры.
— А если напрячься?
— Ну… — протягиваю я. — С тобой я открыл глаза. Словно всю молодость был слепее крота, а потом вдруг прозрел — и увидел жизнь во всех ее красках. Я наконец-то задышал полными легкими, я научился чувствовать что-то, помимо боли и страха. Смотрел на себя твоими глазами и в кои-то веки не стыдился своей самости. Ты светилась, разгоняя мрак вокруг. — Прикусываю язык. — А потом ты ушла. И я понял, что без твоего света вновь забуду, зачем живу.
— Это был самообман, Брегель, — тихо отвечает она.
— Что ты имеешь в виду? — непонимающе свожу брови.
Она отлипает от моей груди и всматривается в горизонт. Я смотрю вслед ее взгляду.
Что-то изменилось в этом месте. Ветер застыл, сосняк на том берегу перестал качать кронами… Уже не слышно шуршания луга, а толстый бобр так и замер, уткнувшись мордой в оструганную веточку. Я испуганно кошусь на хибару позади. Столп дыма встал колом над соломенной крышей.
— Этот свет, который ты разглядел во мне, — голос Косты звучит безжизненно, будто страшная трагедия высосала из нее все эмоции, — то был свет отраженный. Я лишь зеркало, пустое и холодное. И в нем ты увидел то, что желал увидеть.
Чудится, время умерло. Звуки утонули в звенящей тишине, пропала рябь на озерной глади. Даже солнце, это жуткое пламенное око, выглядит недвижной декорацией, наспех пришитой к голубой простыне неба.
— Не пори ерунды. — Я еле сдерживаюсь, чтобы не закричать на Констансию. Остановившийся в одночасье мир давит на меня. — Еще недавно ты говорила, что счастлива! Что успело измениться, пса крев?!
— Это говорила не я, а ты моими устами. — Она садится в странно правильной позе. Выпрямив спину, складывает ладони на коленях. Устремляет вдаль безжизненный взгляд. — Ты сам выдумал это место, сложив из воспоминаний. Точно так же, как выдумал драматичную легенду нашей любви.
— Хватит! Это идиотская шутка, Коста!
Вечный полдень. Я будто очутился в картине. Выписанной филигранно, но лишенной всякого движения.
— Все эти годы ты упрямо шел вперед, — продолжает она, не шелохнувшись. — Рвался напролом, ошибался, ступал по головам, падал и вставал опять. Ты думал, эта часть жизни — просто черновик.
Какой красивый полдень… И такой мертвый.
— Казалось, нужно всего-то дойти до точки — воссоединиться со мной. Неважно, какой ценой и какими путями. Все ошибки прошлого и останутся в прошлом, ведь так? — Она поднимает на меня глаза. Янтарные озера подернуты белесой пленкой. — Ведь, обретя Косту вновь, ты сожжешь черновик и начнешь с нового листа. Наконец-то будешь писать свою историю начисто…
Ее взгляд — взор утопленника, пустой и полный сожалений.
Я рывком встаю на ноги, но тут же спотыкаюсь, проскользнув пяткой в грязи…
— Но это и был чистовик, Бруг. — В одно мгновение Констансия вырастает рядом со мной, пока я продолжаю медленно, точно замороженный, падать в воду. — Всё это время ты марал в чистовике… И вот он подошел к концу.
Озерная гладь смыкается надо мной, точно студень. Сквозь стеклянно-прозрачную воду я вижу равнодушное лицо Констансии.
«Я никогда не любила тебя, — гулко растекается в мыслях ее голос. — У нас нет будущего».
Силюсь вдохнуть, но нечем. Легкие скукоживаются. Стучу по воде всеми конечностями, но тонкая рука Косты не дает всплыть.
Я моргаю. Теперь вместо Констансии — личина отца, перекошенная от злобы.
«Ты безнадежен, Хорек! — рычит его прокуренное горло, и седая коса свисает вниз, чуть не касаясь воды. — Разочарование рода! Порченая кровь! Сломленный!»
Его кулак, исчерченный шрамами, вдалбливает меня в ил. Перед глазами темнеет, а бурая муть, поднявшаяся со дна, окутывает всё вокруг.
Жгучая боль в левой руке приводит меня в чувство. Такое ощущение, что ниже локтя она онемела… или отвалилась. Больно, пусто.
Я делаю судорожный вдох. Тухлая вода, отдающая гнильем, наполняет рот. Надо мной — веснушчатое лицо Вилки. Пса крев, ты такая красивая… Ну же, вытащи меня отсюда!
«У тебя был шанс начать заново, — похоронным тоном говорит она. Из глаз ее капают слезы. Соленые, горькие, они пропадают в озерной хляби, так и не коснувшись моей кожи. — Но ты выбрал не меня».
Подожди! Всё может быть иначе! Прости, прости, прости! Это ведь сон, верно? О Пра, разбудите меня кто-нибудь…
«Ты нравился мне, Бруг, — всхлипывает Вилка. — Но ты выбрал смерть».
Вокруг становится темно.
«Прощай, убожество».

Эпилог
Кастрыч, 649 г. после Падения
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Когда за окнами погасли масел-фонари, Билхарт Кибельпотт скучал. В своем резном кресле он возвышался над длинным столом из вишневого дерева, где сияла белоснежная скатерть и сверкали пустые кубки и блюда… Сверху на золото лился свет от пылающей чаши, которую всеми четырьмя руками сжимала огромная, в потолок, статуя.
Билхарт запрокинул голову; встроить кресло в монумент придумал его гениальный ум. Так любой вошедший увидел бы главу Белого братства в ореоле божественного пламени, а за его впечатляющей фигурой — силуэт еще более могучий, очертания двойного бога, терпеливо осеняющего все его дела.
Теперь никто не увидит в нем старого Билли, того босоногого мальчишку из-под Мражека, ведь он самый истовый поклонник Двуединого, Его избранный… Лишь одного Кибельпотт не учел: как будет всякий раз тревожно озираться на чашу, опасаясь, что раскаленное масло брызнет на макушку. «Настоящий властитель всегда должен пребывать в напряжении», — утешил его Гелли однажды. Этим-то Билхарт и успокаивал себя с тех пор.
Казалось, с конца фестиваля высокое горожанство Бехровии будто отодвинуло его на второй план. Да, главу Белого братства по-прежнему приглашали на ужины и торжественные вечера, но больше по привычке. Если раньше его окружали толпы лебезящих промышленников, то нынче их стайки докучали другим — послам Республики и поганой центварке, что трусливо прятала лицо под маской. А еще этот ее вежливый смех… Одно слово, центварь!
Ярмила же… Ах, Двуединый побери, она оставалась всё той же — холодней, чем эта статуя.
Билхарт был уверен: ему не хватает крошечной возможности. Чуточка удачи — и он вновь взлетит на пьедестал почета. Всё это внимание к пришлым временно, Кибельпотты же вечны! Никто не сделал для Бехровии больше! Никто!..
Он в мрачной задумчивости отсек кончик цигары и размочалил ее меж зубами. Лишь немного удачи…
— Ваше благородие! — Двойные двери с грохотом распахнулись, за ними показался Ульберт; без шляпы и запыхавшийся, он щурил глаза от сияния Двуединого.
— Что опять, етить?! — лязгнул Билхарт. — Я просил не беспокоить!
— К вам проситель… — выдохнул тот, потоптавшись на пороге. — Говорит, от Республики. Велите прогнать?
— В такой час? Хм… — Кибельпотт, изобразив раздумья, медленно запалил цигару. Всё внутри него ликовало. — Ну, пропусти, раз просит… И посторожи снаружи.
Ульберт исчез в коридоре, и его сменил низкий человечек в мешковатом балахоне. Летящей походкой прошел он мимо стола, лишь единожды поднял капюшон с вуалью на трон — и невольно оступился, словно бы опешив от восторга. Глава Белого братства довольно ухмыльнулся.
— Кум Кибельпотт, — по-кошачьи проурчал проситель, низко кланяясь. — Просим прощения за визит в столь поздний час. Не хотели отрывать от дел ваше благородие…
— И всё же оторвали, — слукавил Билхарт, задирая подбородок.
— Наш промах, — понурился человечек. — Мы не застали ваше сиятельство на ужине у семейства Гуно, а потому решили прибыть сразу после.
«Потому что меня не пригласили!» — мысленно рявкнул Билхарт, что есть мочи затягиваясь цигарой.
— Дела, дела… — пространно ответил он в облачке дыма. — Я занятой человек, кум… как вас?..
— О, наше имя неважно, кум Кибельпотт, — скромно раздалось за вуалью. — Мы лишь жалкий раб, а потому позвольте перейти сразу к дарению. Нам стыдно отвлекать вас беседой…
— А, дары, ну конечно, — приосанился Билхарт, принимая позу еще более властную. — Кто тебя послал?
Человечек уже распахнул балахон и извлек наружу длинный сверток — алый бархат и нашитые кресты.
— Комитет наслышан о ваших подвигах, кум Кибельпотт. — Он припал на одно колено и низко опустил голову. Красный сверток маняще горел в вытянутых руках. — Вся Республика говорит о вашей силе. И рвении, с которым вы несете волю Двуединого.
Билхарт спрыгнул с кресла, уточнил недоверчиво:
— Прямо вся?
— О да! — закивал капюшон. — Что бы о нас ни лгали, мы уважаем всех богов, не только Лактана! И Комитет хочет доказать, что он не враг, а… а ваш союзник, кум.
Билхарт уже потянулся к бархату, но в последний миг отнял руку. В голове закопошился липкий страх: вдруг его хотят отравить? Ну да, убрать со стола сильную карту. Но он не клюнет, Кибельпотты умнее…
— Разверни сам, етить, — лязгнул он, ощупывая дубинку на поясе.
— О, конечно, сейчас…
А когда бархат спал, Билхарт забыл, как дышать. На красном переливался золотом подарок, о котором он не мог мечтать и в самых стыдных снах. Цигара выпала изо рта и покатилась, прожигая дыры в моро́вском ковре.
— Копье Святого Лаццо… Не может быть… — задохнулся он. — Но оно же…
— Нет-нет, не утеряно. Реликвию бережно хранили, — промурчал человечек, не разгибаясь, — пока не найдется достойный хозяин, человек исключительных талантов… И вот нашелся. Теперь оно ваше.
Глава Белого братства жадно пожирал взглядом золоченый наконечник копья, которым пронзили узурпатора Тсарлема. Сам Лаццо пронзил, святой Лаццо! Во славу Двуединого, етить! А теперь оно…
— Мое? — сглотнул Билхарт.
— Да. Комитет кланяется вам… как ценному другу.
Он скользнул по рукояти кинжала, куда вставили, точно бриллиант в оправу, легендарный наконечник. Ощутил, как потеет и покрывается багрянцем шея. Кинжал лег в мокрую ладонь как влитой, и сразу пришло осознание: так и должно быть, так было предначертано… и вот случилось. Та самая крошечная возможность случилась. Позолота ослепила, когда он поднял наконечник кверху. Вдруг стало так тепло и спокойно… Клинок будто гладил его изнутри, ласково и пречисто, как могло только истинное чудо.
«Билхарт… — прошелестело в голове, ничуть не пугая. — Дитя мое». Так искренне и так… по-отечески. Будто папаша Хорцетц, скупой на слова любви, раскаивался с того света. Но нет, не отец то был. Вернее, не тот отец, а другой… И говорил убедительно, етить. Светло. Божественно… Глаза защипало.
О, босоногий мальчишка Билли не упустит эту благодать, нет… Да, никогда!
Ведь отныне он избран.
* * *
Он очнулся в горячем поту, не понимая, где лежит. Пещерные своды давили, плевался искрами затухающий очаг. Ему казалось, он умирает, как израненный дикий зверь. Как трусливое отродье, каким всегда был. Каган Зеэв уперся лбом в холодный тростник подстилки. Зачерпнув ладонью по пыльному полу, неловко поднялся.
Ему казалось, что земля под ногами идет оползнем. Что всё его тело, от загрубелых ступней до мохнатой груди, переломали лавиной и подожгли. Что расквашенная дверь — не дверь вовсе, а пасть голодного медвежора, и стылый сквозняк смердит его гнилым дыханием. Кровью смердит.
Зеэв утер с глаз сор — и удивленно моргнул: вся его правая рука была покрыта липким, темным, пахнущим железом… Кровь.
Он покачнулся, припал к шершавой стене. Не сразу понял, что на нем нет одежды. С колким еканьем под сердцем увидел, что целиком покрыт кровью.
— Нет, — прохрипел Зеэв, тщетно пытаясь вытереть ладонь о камни. — Опять…
В ушах стучали копыта, в горле поселился горький полынный ком.
Кровавый след, уже засохший от осеннего ветра, грязной дорожкой вел наружу, туда, откуда на кагана с укором поглядывали россыпи звезд.
Он побрел к выходу, шатаясь на ватных ногах, оставляя на стене отпечатки пятерни. Ступни должно было жечь от холода, но Зеэв не чувствовал его. Лихорадка, знакомое бурление промеж ушами да пиявка страха, примостившаяся под сердцем, — вот и всё, что правило каганом Склонов.
Зеэв через силу перешагнул обломки двери, не поведя и бровью, когда в пятку воткнулась щепка. Грохот сердца, вой сквозняка. На петлях скрипнула чудом уцелевшая дощечка.
Ступив на луг, он сразу увидел мешанину плоти средь примятого вереска. Сквозь муть в мыслях и глухое сожаление глянул на овчинный тулуп, заляпанный кровью, на обломки ребер, что торчали наружу, как опоры сгоревшего шатра… Зеэв боялся того, что может увидеть. Кого увидеть. Вдруг там спряталась рыжая борода Борза? Или добрые глаза Чахи?.. Крючковатый нос пастуха Кебе, кудри какого-нибудь ребятенка? Кого опять он убил?..
Зверь. Чудовище. Палач своего народа.
Оказавшись совсем близко, он вдруг остолбенел. И тут же выдохнул.
На траве валялся баран. Разорванный в клочья, с выкорчеванными рогами — но всё же баран. Не человек, Зеэв, не кто-то из своих… Он осел на траву прямо там, где стоял. Не то от мороза, не то от облегчения жар вдруг отпустил его. К разуму возвращалось угрюмое спокойствие.
Зеэв привычным движением зашарил было по карманам в поисках трубки, но вспомнил: он же гол, как лягушонок. И с удивлением осознал, что не чувствует руки. Его левая от локтя и ниже будто обмерла. Он сжал и разжал пальцы. Получилось.
Каган насупился… и тут же взрыкнул сквозь зубы. Как ошалевший нажал под ключицей, где его вдруг цапнуло, обожгло, приплавило, будто шершень ужалил. Он закачался взад-вперед, пытаясь унять боль, но та лишь расплывалась. Странный, кипучий яд бежал под кожей… И ведь ни ранки, ни припухлости. Лишь гадкая колдовская боль, взявшаяся ниоткуда…
Прозрение пришло к нему неожиданно. Каган широко распахнул веки, замер. Перевел взгляд на бесчувственную руку, ущипнул себя в месте, где продолжал гореть укус.
— О, Бруг… — прогудел Зеэв, качнув головой. — Холера, что же ты наделал…
Агония таборянина толклась в нем, словно ища выход на поверхность, но Зеэв не мешал ей — не смел. Он прочувствует его смерть. До самого конца будет с ним.
Ведь так должны поступать друзья.
* * *
Поздним вечером кастрыча в проулок на углу Серпного проспекта и проспекта Первого Собрания шагнул, в сером плаще с капюшоном, старший констебль Брюн Же́дник.
Позднюю осень он не любил особенно. Промозглый ветер гнал со стороны канала Князя Дирка влагу, и от нее мерзейше зудело в носу.
«Ну, начинается, — тихо проворчал констебль. — Сначала насморк, потом горло. Сраный город». В подтверждение этих мыслей он чихнул.
В последние годы здоровье стало подводить: как придут холода, так сразу накидывались мокрый кашель и хрипы в легких. Невеста попросила отказаться от дымлиста — он бросил. Ну, почти: сократил до одной папиросы утром и другой — перед сном.
А осенняя слабость всё равно не ушла.
Ничего, вот переведет его Хламмель на штабную службу, как обещал, — и никаких больше сысков. Сядет Брюн в протопленный кабинет бумажки сверять да печати ставить… Уж за ставнями ветер его не проймет, а кашель и подавно…
Но сначала — закончить последнее дельце. Черта с два он отдаст его Клоппу или жирдяю Гибкелю, что давно метит на его место: придурки либо всё запорют, либо присвоят славу. Ну уж нет, не для того Брюн полгода выслеживал эту крысу.
Он завернул за пекарню с неприветливо темными окнами — и вздрогнул от грохота. Машинально отпрыгнул, юркнул рукой под плащ. Пальцы коснулись гладкой рукояти прута.
— Попал! — взвизгнуло вдалеке. — Туда ее!
Хруст — и Брюну обожгло ногу. Констебль стиснул зубы.
— Срань мелкая, — ругнулся он, выдирая башмак из лужи; вода, казавшаяся в тусклом свете масел-фонаря бурой, пролилась на ледяную корочку.
Второй булыжник тоже грохнул о кованую вывеску пекарни, упал и покатился по дороге.
— Дядьку зашиб! — взвизгнуло вновь, теперь испуганно. — Мамке расскажет!
— Да не знает он мамку, тише ты…
— А если знает…
Брюн с непроницаемым лицом прохлюпал к низкому заборчику цветника, по-осеннему сухого и будто обглоданного козами. Шепотки по ту сторону стихли.
— Эй, камнеметчики, — вздохнул он, стукнув по ограде пальцем. — в ломбард туда идти?
Ему ответили сопением. Тогда Брюн закатил глаза и, пошарив на поясе, просунул меж досок блестящий медный грош. Миг замешательства, восторженные вздохи — и две белобрысые макушки показались над деревянными зубцами.
— Л-люмбард? — осторожно пискнула первая. — «Скупка-уступка»?
— Ну ясен шиш, она, — как-то по-взрослому пробубнила вторая. — Туда, дядь. До конца и налево.
Брюн кивнул, и новый грош протиснулся сквозь заборчик. Макушки оживленно зашептали. Должно быть, о том, что никогда еще им не платили за попадание в вывеску.
— Пасиб, дядь! — бросили вслед.
— Заткнись, — прошипело тут же. — Не то взад отберет.
Брюн не ответил, но, шагая прочь по проулку, не удержался и всё же хмыкнул в капюшон. Дети потешные, он всегда так считал. И чем дальше ползло время, тем большей теплотой откликалась в сердце эта мысль. Завести бы своих… Только сперва жениться. Сколько они с Гменькой помолвлены? Год, кажется…
Да, он был в городе на хорошем счету, и серебряная кокарда уже почти в его кармане, и всё равно никак не удавалось избавиться от страха, что невеста бросит его. Не потому, что непутевый или бедняк, а из-за нерешительности. Отчего-то глубоко за бровями зрел и наливался желчью червяк, убеждавший, что вот-вот ей встретится другой, моложе и энергичнее. Какой-нибудь пройдоха, сын толстозадой купчихи… Встретится — и уведет Гменьку, как корову со двора, прямо из-под венца стащит. Нет, она-то девка верная, но, к несчастью, красивая. А красивые девки не так терпеливы, как те, что обычно строили ему глазки в кабаках.
«Хватит, — твердо решил он. — Сегодня же возьму и позову. И она согласится. И чего б ей не согласиться?..»
Брюн спохватился, что жует кончик папиросы, когда спичка уже чиркнула по коробку. Приятный рыжий росчерк на миг ослепил его, заиграл на зеркальцах луж. Дым обжег нёбо, постоял во рту и потек через ноздри в темень бехровских дворов. Он лип к облупившимся ставням, норовил взобраться по бурым кирпичам и примерзнуть к водосточной трубе, но ветер вспугнул его. Растерзал, как пес старую тряпку.
В конце проулка, где скрипел воротами старый колодец, констебль свернул налево. И тут же сквозь горький запах дымлиста уловил и другой, знакомый по рейдам против попрошаек. Воняло старой мочой.
— Поздняк, дружка, — прохрипело то, что показалось ему ворохом грязного тряпья. — Захлопнуто там.
— Ломбард? — гнусаво спросил Брюн, не отнимая папиросы ото рта.
— А то ж. «Скупка-залупка», так ее растак. — Среди обносков проступило лицо, похожее на гнилой клубень. — Самому позарез.
Бродяга шмыгнул носом и плотнее вжался в дверь, будто надеялся, что та сама распахнется в отвращении. Брюн, стараясь держаться от него подальше, потянул облупившийся ставень.
— Внутри светло.
— По жопе потекло. — Нищий сверкнул окатышами зубов. — Небось нужно чего? У меня цацка есть. Купи, а?.. Жомчуг. Ну, жомчуг, клянусь вторым хером Двуединого.
На грязной — Брюн не хотел думать отчего — ладони брякнуло тяжелое ожерелье. Жемчуг или каменья, а выглядело дорого: бусины в свете папиросы напомнили ему белую смородину.
— Краденые? — насупился констебль.
— Обижаешь, дру́жка… Тещины.
— Не приголубит тебя твоя теща, когда узнает.
— А кто сказал, что моя? Чья-то. — Нищий потряс ожерельем, словно поддразнивая. — Прикопать прикопали, а камушек не поставили. Ничья, выходит. А могилка свежая, земеля рыхлая, хорошо шла…
Брюна передернуло. Он скрипнул зубами, неприязненно смял папиросу и недобро улыбнулся.
— Покупать не буду. Зато обменяюсь с радостью.
Констебль откинул край плаща. Под ним сверкнул складной прут; шарообразное навершие, всё в царапинах и потертостях, так и просилось лечь на чей-то хребет. Нищий не сразу понял, на чей. А когда понял, вжал голову в лохмотья и воровато оглянулся.
— Да откель… откель знать-то. Знал бы, дык… — Попятился вдоль стены; жемчуг стукнулся о запачканное крыльцо. — Не бей, забирай! Нету у меня тещи…
— Пошел прочь, — тихо прорычал Брюн, для весомости коснувшись пояса. — Чтоб даже вони твоей здесь не было.
Оборванца не пришлось просить дважды, только подобрал полы тряпья — и рванул в темноту переулка большой драной вороной.
— Вот же ублюдок… — вздохнул Брюн, щелчком отбрасывая окурок.
Вдалеке уже надрывно выли:
— Караул! Обдира-а-ают!

Дверь ломбарда оказалась не заперта. Только он прикрыл ее за собой, в нос ударил запах дубленой кожи, старого меха, лака по дереву… и немного шагоходной смазки. О приходе констебля донес плаксивый колокольчик.
— Закрыто, — не то вздохнул, не то пожаловался голос. Если бы Брюн не знал, что ломбардом заправляет женщина, то принял бы его за мужской.
Хозяйка обвела его сонным взглядом из-за прилавка. Грузная уставшая женщина в многослойном платье и шерстяном платке, спущенном на затылок, она вряд ли догадывалась, что посетитель пришел по ее душу. Что подозревается в работе на респов — тоже.
— Мне б заложить. — Брюн потупился и, старательно изображая неловкость, достал жемчужные бусы. — Чтоб отыграться. А то ж жена, эм, не пустит…
— О жене надо было до полуночи думкать, — буркнула перекупщица. Облокотившись тяжелой грудью о прилавок, протянула вперед пухлую руку. Констебль торопливо отвел глаза от ее темени, гладкого и розового, как колено Гменьки. Он уже слышал, что хозяйку звали Лыской не на пустом месте, но так и не понял, зачем та брилась: то ли от вшей, то ли по болезни… Сколько языков, столько и слухов.
Ее палец, короткий и толстый, покатал бусину по ладони Брюна. Как бы невзначай соскользнул на мозолистую кожу, задержался дольше положенного… Констебля чуть не передернуло, в мыслях закопошилась тревога.
— Жемчужки хрен щас продашь. — Лыска отняла палец и сочувственно цокнула языком. — Серебряк дам, не больше.
— Мало, — выдохнул Брюн.
— Что принес, за то и спрос. — Перекупщица не убрала с прилавка груди. Так и замерла, походя на упитанного бойцового пса.
— А может, другим возьмешь? — Он облизнул губы, вытащил из-под плаща мятую тетрадь. — Мне сказали, тут, эм… сведенья покупают.
Лыска уставилась на него. Тяжелый взгляд выпученных, что у змеи, глаз вперился в самую психику. Стало жарко, мысли обратились в кисель. На миг почудилось, будто баба кинется на него и откусит нос.
— Не покупают, — с невозмутимым лицом поправила она. — А глядят и платят.
— Есть что поглядеть, — понизил голос Брюн, выпустив тетрадь перед самыми ее титьками. В свете масел-лампы печать Глёдхенстага вспыхнула, как менталь. — Тут про «Бехво́ды». Где стоки проложены, трубы под землей… Авось кому надо.
Перекупщица откинула обложку мизинцем и тут же вскинула бровь.
— Только моим не говори, уволят же. Или того хуже, под фонари отправят…
— Обижаешь, — не отрываясь, уверила она. — Сколько хошь за это?
— Злотый бы… — протянул Брюн, наблюдая за улыбкой Лыски. Намеренно запросил меньше. Повелась?
— От сердца отрываю, — хмыкнула она и сняла грудь с прилавка. — Будет тебе злотый. Только обожди, принесу.
Хозяйка подмигнула ему выпученным глазом и скрылась за шкафом с безвкусными стеклянными куколками. Скрипнула дверь, послышался приглушенный вопрос:
— Выпить хошь? Кавы, гешира?.. Чего покрепче?
— Не, спасибо, — усмехнулся Брюн себе под нос. — Мне б злотый.
«И твою морду в карцере», — добавил про себя. Останется дождаться, когда фальшивые схемы коллектора всплывут на той стороне. Тогда кто-нибудь из подпольных шпиков Хламмеля пришлет весточку — и ренегатку тотчас упекут в самый сырой подвал, а после мытарств скормят упырям.
Брюн переедет в новый кабинет. Вот он вставляет монокль, чтоб не портить зрение над докладными, щегольски прокручивает кольцо на безымянном пальце, когда вспоминает о сыне… И дочке. Да, у них точно будет двойня, чтоб всё за раз. «Последнее дельце, Гменька, и заживем».
— Кхм? — кашлянул он, напоминая о себе. — Ау?
Ему не ответили. Брюн стиснул челюсти.
— Госпожа! — крикнул он во всё горло, чтоб заглушить щелчок раскладного прута. — Всё в порядке?!
Вновь молчание. Брюн перекинулся через прилавок и чуть не зарычал — боковая дверца, в которой скрылась перекупщица, чуть шаталась на легком сквозняке.
В каморке было едва светло от единственного канделябра. Прут тяготил руку. Брюну хотелось позвать, спросить, есть ли тут кто, но он не стал. Пусть Лыска первая выдаст себя, ошибется…
Шкафы, ящики… На полках лежали беспорядочные свертки пергамента, какие-то черепки горшков или чего-то вроде; со стен свисали связки камушков и перьев. Хлам, притом еретический.
Он хотел осенить себя знаком Двуединого, как из-за шкафа шмыгнула тень. Констебль не вздрогнул, поймал ее на противоходе. Вложил в удар весь выдох — и что-то тяжелое сначала уперлось в прут, чуть не вырвав его из руки, а после с треском рухнуло назад. Прут увело до шкафа, треснуло дерево. С полок посыпалось барахло. Тень будто растеклась внизу и принялась ныть. Брюн наладил дыхание, подавил осенний кашель. Нащупал рукой масел-фонарь на стене и крутанул колесико.
— За что!.. — запричитал знакомый голос. — Перестань!
Брюн опешил. У его ног, размазывая слезы по щекам, лежала она. Подбородок с ямочкой, вечно удивленные глаза, родинка над губой…
— Гменька?.. — вздохнул он, опускаясь на колено.
Невеста шмыгнула носом, скривила рот, словно капризный ребенок, как делала всегда. Он подумал: что-то в ней не так… Но эту мысль выбило из него — вместе с воздухом в легких, под хруст костей. Брюн до боли в зубах вмазался в стену, задохнулся. Прут лязгнул где-то в темноте. И лишь когда Гменька взгромоздилась на него, когда прихватила за шею и с силой вжала затылок в пол, с нее спал платок. Голова — что мокрая репа. Блестящая. Лысая.
Он захрипел от удушья. Выпученные глаза перекупщицы безумно пялились с любимого лица.
Констебль зашарил рукой по полу и где-то там, в пыли и щепках нащупал острое — глиняный черепок. Он крутанулся так резко, что чуть не хрустнул кадык. Взмах — и Лыска зашипела, откинула голову вбок. Брюн хотел было ткнуть ее снова, под ухо, но она перехватила кулак, сжала его в своем.
— У-умф, — только и выдавил он. Черепок треснул в ладони. Лыска стиснула сильнее — и осколки впились в его плоть. Меж пальцами просочились ручейки крови.
В том месте, где он полоснул ее по виску, кожа поползла, точно у змеи. Перекупщица усмехнулась, потянула за лоскут двумя пальцами — и тот обнажил по-младенчески пунцовую, но щетинистую щеку.
— Не надо! — заплакал он. — Я никому не скажу!
Однако она дернула другой рукой, легко и неуловимо быстро. Хруст. Брюн завыл, а в глазах поплыло. Он непроизвольно схватил свое предплечье; кисть на нем повисла плетью.
— Слишком поздно, Брюн Жедник. — Лицо Гменьки вдруг облезло, стало мясистым, что у заправского вышибалы. Его имя она произнесла уже сиплым, чугунным басом. Изменившиеся пальцы твари еле-еле коснулись руки констебля, но он сквозь вой — собственный вой — почувствовал, как его запястье сначала натянулось, а потом лопнуло… Взгляд вырвал из марева нечто неестественно-белое, торчащее изнутри… Обломок кости.
— Пусти! Хламмель узнает! — Брюн уже одурел от ран. Не то угрожал, не то убеждал сам себя. Горло сдавил спазм, вырвав хриплый вой. — С-сука!
Он сморгнул слезы — соленые, жгучие, смешанные с потом и кровью из рассеченной брови. В тумане боли сверкнуло лезвие, короткое, кривое, будто вырванный клык. Откуда? Мысль запоздала, как удар грома после молнии. Он лишь изумленно расширил глаза: вместо Гменьки на него с немым, изуверским наслаждением выпучился уродливый мужик. Косая челюсть, покатый лоб, по-бычьи рваные ноздри.
— Отец проснется, — ласково ответил тот, растянув улыбку на розоватом лице. Из-под носа запоздало отпала родинка.
— Отец? Я не…
Сталь вошла под ребра. Не резко — медленно, с хлюпающим звуком разрезаемой ткани и мяса, словно нож тонул в теплом болоте. Воздух вырвался из легких свистом, не дав вдохнуть. Боль была не острой, а глубокой, леденящей, заполняющей всё нутро. Брюн сглотнул ком крови, затрясся мелкой дрожью. Здоровой рукой вцепился в нож, вошедший по самую рукоять. Обломок кости умоляюще зацепился за платье перекупщицы.
— Он проснется, слышишь? — Тварь приблизилась к самому его лицу. Шепот ворвался в угасающее сознание — страстный, с придыханием, вязкий, как ил на дне канала. — Мы забудем, мой мальчик…
Последнее, что констебль увидел, — глаза навыкате. Отвратительные, с узкими зрачками… блестящие от слез.
— Забудем, что значит забывать.
В один краткий миг, в последний удар сердца Брюн Жедник вспомнил улыбку. Ту самую, с родинкой над губой.
Настоящую.

От автора

[image: ]

Я тот, кто называет себя е.л. Зенгрим. Родом из маленького городка, где под землей громыхают шахты, а по небу стелются хвосты рыжего дыма. высшее образование получил в столице; с экспедициями прошел тайгу, степи и пустыни — в надежде прикоснуться к тому, о чем писали ученые прошлого. Уже потом я понял, что реальности мне недостаточно: я горел идеей создавать свои миры — новые, неведомые. Тогда родилась Бехровия. Город, где шпили башен и храмов пронзают хмурое небо, а по мостовым стекает не только дождевая вода. Город контрастов: здесь пышные балы в Белом квартале соседствуют с вонючими провалами трущоб, а шепот бесов тонет
в механическом лязге шагоходов. Каждый его переулок таит опасность и новые возможности — будь то рыло нечистой твари или улыбка цеховика. Этому миру понадобился свой голос. Им стал Бруг — человек, чья судьба исковеркана проклятием, а философия выкована в борьбе. Идея его истории появилась в 2020-м, а в 2023-м была записана. И вот она увидела свет. Персонажи этого романа не просто приходили в голову, а требовали дать им высказаться — и я не смог запретить. Я старался выслушать каждого, а уж кто из них прав (и есть ли правые вообще) — оставляю на ваш суд. Писательская мечта — обрести для своей рукописи дом, где о ней позаботятся. Для меня и Бруга таким домом стал проект Nova Fiction. Спасибо за то, что протянули руку в потоке безликих отказов, и за мастерство, с которым помогли этой истории обрести форму. Отдельная благодарность — моим первым читателям. лане, вынесшей три редакции черновиков, друзь ям и близким, верившим в эту историю больше, чем я сам. И главное — спасибо вам, взявшему в руки эту книгу. Надеюсь, путешествие в Бехровию зацепит вас также сильно, как когда-то зацепило меня.

г. Москва, 23 сентября 2025 года

Примечания

1 Артель — добровольное объединение работников для совместного ведения дел.

2 Контральто — самый низкий женский голос.

3 Курульное кресло — кресло без спинки с X-образными загнутыми ножками.

4 Фламберг — двуручный меч с клинком волнистой формы.

5 Рогатина — тяжелое копье для охоты на крупного зверя; часто имело упор в виде крестовины, чтобы держать противника на отдалении.

6 Сулица — метательное копье.

7 Оселок — брусок для доводки лезвия.

8 Анфилада — ряд соединенных комнат, расположенных на одной прямой.

9 Палантин — длинная накидка прямоугольной формы.

10 Бацинет — сфероконечный шлем с глубокой посадкой, защищающий всю голову.

11 Дага — обоюдоострый кинжал для фехтования в паре со шпагой.

12 Бригантина — доспех из пластин, прикрепленных к льняной основе.

13 Шапель — шлем в виде колпака с полями.

14 Барбют — пехотный шлем с крупными нащечниками.

15 Клобук — высокий цилиндрический головной убор с покрывалом.

16 Куколь — островерхий жреческий капюшон.

17 Бунчук — древко с привязанным хвостом или гривой животного (в Глушоте — зобра), служащее походным знаменем и символом власти.


OEBPS/images/img00018.jpg





OEBPS/images/img00001.jpg
N OV A

FICTION





OEBPS/images/img00010.jpg





OEBPS/images/img00019.jpg





OEBPS/images/img00002.jpg





OEBPS/images/img00003.jpg





OEBPS/images/img00020.jpg





OEBPS/images/img00016.jpg





OEBPS/images/img00004.jpg





OEBPS/images/img00021.jpg





OEBPS/images/img00017.jpg





OEBPS/images/img00022.jpg





OEBPS/images/img00014.jpg





OEBPS/images/img00005.jpg





OEBPS/images/img00023.jpg





OEBPS/images/img00024.jpg





OEBPS/images/img00006.jpg





OEBPS/images/img00015.jpg





OEBPS/images/img00011.jpg





OEBPS/images/img00008.jpg





OEBPS/images/img00007.jpg





OEBPS/images/img00012.jpg





OEBPS/images/img00009.jpg





OEBPS/images/img00013.jpg





OEBPS/images/img00025.jpg





